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* * *


…Русский Бог велик, и то, что делается у нас впотьмах и наобум, иным и при свете не удастся сделать.

При нашем несчастии нас балует какое-то счастие. Провидение смотрит за детьми, пьяными и за русскими…

П. А. Вяземский
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Кислый, уксусный запах щекотал ноздри. Гаша протянула руку. Родимая темнота знакомого с детства места. Старый подвал. Задолго до рождения Гаши, до революции, дед переоборудовал его в винный погреб. Гаша опиралась на округлый, шершавый бок дубовой бочки. Рассеянно водила пальчиком по крану, слизывала влагу, припоминая ядреный вкус яблочного уксуса. Разрывы слышались все ближе, и Гаша крепче сжимала образок. Серебряная подвеска с изображением Казанской Богоматери покоилась у нее на груди. Еще один глухой удар. Подвал вздрогнул. С темного потолка на голову ссыпалась струйка цементной пыли. Наверху, на улице, что-то рушилось с глухим грохотом. Гаша слышала прерывистое, на грани истерики, дыхание матери.

– Мама?

– Да…

– Скоро все кончится?..

Еще один удар. На этот раз прямо у них над головой. Уши заложило, но она все равно слышала грохот. Стало трудно дышать. В горле першило. Мать прижималась к ней, и Гаша чувствовала, как сотрясается от кашля ее тело. Гаша и сама закашлялась. Сквозь пыльную пелену Гаша видела, как оседает кирпичная стена. В подвал проник узкий солнечный луч. Он, словно следопыт, пробивался через клубы цементной пыли, увлекая за собой собратьев. Гаша во все глаза смотрела на него.

– Мама, солнышко! – едва слышно прошептала она.

Гаша вцепилась ладонями в мягкое плечо матери. Та дрожала, но была жива. Жива! Следом за солнечным лучом в помещение ворвалось нестерпимое зловоние. Горло сдавил невыносимый спазм, кровь ударила в голову. Превозмогая нахлынувшую дурноту, Гаша вслушивалась в надсадный кашель матери – слава Богу, она в сознании. В луче света, проникавшего в подвал через пробоину, играли юркие, словно стрекозы, оранжевые пылинки. Гаша невольно залюбовалась ими, улыбнулась.

– Ну и нервы у тебя, Гаша… – выдохнула Александра Фоминична.

– Не волнуйся, мама, мне тоже страшно, – Гаша откашлялась и принялась пробираться через кирпичное крошево ближе к пробоине в стене.

– Не спеши, дочка! Может быть еще…

Словно в подтверждение ее слов, неподалеку ухнул новый взрыв. Гул каменной осыпи последовал за ним. На озаренной ярким солнцем улице взметнулись клубы пыли. Твердые кулачки осколков застучали по кирпичам, обращая их в пыльное крошево. Гаша сосчитала про себя до ста, подползла к пробоине и отважно выглянула наружу. В конце проезжей части, там, где начиналась ограда сквера Юных ленинцев, среди запыленных свежих руин, метались сполохи пламени. Где-то заходился плачем ребенок, слышались истошные крики, грохот железа, звон осыпающегося стекла. А Гаша уже стояла под небом. Задрав голову к затуманенной цементной пылью синеве, она осматривала стену дома. Им снова повезло. Взрывная волна смела столбики крыльца, выбила стекла на втором этаже, но дом устоял. Гаша прислушивалась. Рокота авиационных моторов не было слышно. Над Кухмистерской слободой[1] висел лишь отдаленный, ставший привычным гул орудийной канонады.

Через полчаса руины начали оживать. Из подвалов вылезали люди. Словно тени брели они по уличкам, лавируя между грудами битого кирпича. Счастливцев поглощали черные зевы уцелевших парадных, прочие лезли на свежие руины, пытаясь разыскать между обломков остатки утраченного добра.

Внезапно кто-то ухватил Гашу за подол.

– Ленка, ты?

– Я! – отозвалась девчонка. Высокая, худенькая, в испачканном гарью платье, она подняла на Гашу узкое, покрытое свежим загаром лицо.

– Мы пересидели бомбежку в подвале восьмого дома, – серьезно сказала девочка, указывая грязным пальцам на распахнутый лаз в подвал соседнего дома. – Но мама спешит… Все время спешит…

– Наконец-то мы нашли вас! – закричала Женя.

Гаша посмотрела на сестру. Женька спешила к ней по полуразрушенной улице. Оленька цеплялась смуглыми ручками за ее шею, а ножками обнимала Женю за талию. Обе показались Гаше отчаянно худыми, черными, как чертенята, словно вся гарь киевских пожарищ осела на их тела.

– Глафиа! Глафиа! – верещала Оленька.

– Да тише ты! – ответила дочери Женька, скидывая с плеч и ее, и тощий вещмешок.

На Женьке вместо обычного цветного шелка были надеты солдатские латаные штаны. Из-под кургузого пиджачишки выглядывала мужская сорочка.

– Мы роем траншеи… – устало выдохнула она. – Совсем скоро они придут, и девочкам там оставаться больше нельзя. Меня ненадолго отпустили за реку. А тут снова налет…

– Мы потеаяли сумку с едой! – крикнула Оля.

– Она все время кричит, – выдохнула Женя, указывая на младшую дочь. – Киев бомбят непрерывно, и они по половине дня проводят в убежище с тетей Симой. А вчера…

Женька внезапно обняла Гашу. Ах, сколько силы оказалось в ее тонких, исхудалых руках.

– Тетю Симу вчера разорвало… – шептала она в гашино ухо. – Нашли только голову… кисть левой руки опознали по колечку. Ты помнишь ли ее колечко? Обручальное, с бриллиантиком?

– Как не помнить… – растерянно отозвалась Гаша, освобождаясь из сестриных объятий.

– Мне не с кем их оставить, и я привела их к вам, – закончила Женя.

– А Павел?

– Он в ополчении. От него нет вестей с тех пор, как их полк ушел в сторону Хотова…[2] Скоро, скоро они придут сюда! Спасайтесь!

– Что с тобой? – усмехнулась Гаша. – Ты перестала верить в красных идолов?

Женькин рот брезгливо скривился.

– Ты моя младшая сестра, и я должна любить тебя, а потому не стану лгать: скоро, скоро все мы умрем. Но только не ты, не мама, не мои дети! Бегите! Скоро немцы будут здесь!

Внезапно, словно подтверждая Женькины слова, звуки разрывов сделались громче.

– Слышишь? – Женька запахнула пиджачишко. – Мне пора!

Женя подобрала с земли вещмешок, сунула его в руки сестры и снова порывисто обняла.

– Я ухожу, ухожу… – шептала Женька, и глаза ее оставались сухими.

Гаша, отстраняясь от нее, сняла через голову образок. Крупные звенья потемневшей от времени цепочки крепились к золоченому ушку образка. Гравированные по золотой фольге лики Богоматери и Младенца истерлись и потемнели. Образок передала Гаше младшая сестра их прабабушки, княжна Ворошилова. Гаша помнила, как мать ворчала тогда, называя образок залогом вечной девственности. Умоляла Гашу спрятать подальше семейную реликвию князей Ворошиловых – новая власть не верила в Бога и не жаловала верующих. В роду Ворошиловых, из которого происходила Александра Фоминична, было принято считать, будто древний этот образок дарует своей носительнице долголетие, но отпугивает женихов, обрекая на долгую жизнь в безбрачии.

– Оставь это! – воскликнула Женька, отталкивая руку сестры с образком. – Передай маме… скажи ей, что я люблю ее!

Женя заторопилась в сторону полуразрушенного сквера. Битое стекло истошно визжало под ее тяжелыми, солдатскими башмаками.

– Постой! – Гаша кинулась следом, отрывая от подола вопящих девчонок.

Она догнала Женьку, бесцеремонно схватила за ворот пиджака, дернула на себя. Младше сестры на десяток лет и на голову выше ее, она без труда справилась с Женькой. Без лишних слов, избегая Женькиного разгневанного взгляда, она надела ей на шею образок, спрятала древнюю Богоматерь под ворот сорочки, между грудей.

– Не вздумай снимать и проживешь как княжна Ворошилова до ста десяти лет! И вечная девственность тебе уж не грозит… – хрипло приговаривала Гаша. – А за нас не волнуйся. Ночи ждать не станем, засветло уйдем! Ищи нас после войны у тетки, в Запорожье. Слышишь, Женя!

Гаша старалась перекричать вой перепуганных девчонок и отдаленный, нарастающий грохот. Оля и Лена, цеплялись за нее руками, смотрели вслед матери. А Женя убегала от них между дымящихся руин в сторону прекрасного Днепра, туда, где грохотало.

– Слышишь грохот, Глафира? – Лена подняла к ней узкое лицо.

Гаша кивнула.

– Там огненный великан на раскаленной наковальне кует наше горе…

– Да ты еще не знаешь, что такое горе, дитя, – Александра Фоминична подошла к ним, подняла Оленьку на руки.
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Дрищ ловко поддел фомкой дверной косяк. Его широкие, обтянутые офицерской кожанкой плечи напряглись. Поверхность доски вздыбилась, пошла трещинами, раздался хруст.

– Еще немного поднажми, – пробормотал Мика-Мотылек. Неприметный, в сером длиннополом плаще, он подпирал сутулым плечом пыльную, испещренную трещинами штукатурку. Лицо его белело в полумраке подвального коридора. Под потолком из-под забранного решеткой плафона тускло светила лампочка в сорок ватт.

Нетерпеливо подпрыгивая, Мотылек скинул намокший бычок с нижней оттопыренной губы. Костя Липатов подпирал цементную стену рядом с ним. В его руке тускло горел фонарик, бросая бледное желтое пятно на раскуроченный дверной косяк и обшарпанную дверь.

Дрищ уже примерился сковырнуть второй, навесной замок.

– Чей-то, ж? – просил он и тяжелая фомка, вывалившись из его руки, звонко грянулась об пол. – Замок-то… это… не заперт ить.

– Э? – Мика отжал Дрища плечом и неслышно порхнул в темноту склада.

Костя, последовав примеру Дрища, снял пистолет с предохранителя.

Дрищ показал Косте сначала растопыренную пятерню, затем кулак. Это означало, что надо сосчитать до пятидесяти. Костя вздохнул. Его, Костин счет, редко совпадал со счетом Дрища, тот мог досчитать только до десяти. В промежутке между первым и вторым десятком неизменно сбивался.

– Тридцать один, – едва заметно ухмыляясь, произнес Костя, когда Дрищ шмыгнул за дверь.

Луч карманного фонарика вырвал из мрака часть склада. Мешки с солью и сахаром, консервы, короба спичек. Богатство! Вот в рядок выстроились керосиновые лампы. Плафоны покрыты толстым слоем пыли, но фитили новые. Костя достал из кармана спички.

– Смотри, Костян, спички не зажигай! Тут все керосином полито, того и гляди вспыхнет, – голос Мотылька звучал глухо.

Костя взял в руки фонарик. В его прыгающем луче стали видны низкой потолок, грязный, цементный пол, нога в новом кирзовом сапоге. Зачем это Мотылек на полу разлегся? На стене выключатель и витой электрический провод. Костя навел луч фонарика на потолок. Все нормально: вот забранные решетчатыми абажурами плафоны. Много, по пять в ряд.

– Зачем же ты керосин разлил, собака? – ворчал Дрищ. – Ишь как воняет та….

Но Мике не пришлось отвечать на этот вопрос. Луч фонарика наконец нашарил Мотылька. Тот стоял, низко надвинув на брови хороший еще пыжиковый треух. Его грациозную не по годам фигуру украшала новая летная куртка, со светлой овчинной оторочкой. Галифе и офицерские хромовые сапоги тоже были новыми. В целом Мотылек мог бы выглядеть франтом, если б не обвисшие щеки и вылинявшие, обведенные темными кругами глаза.

– Зачем ты керосин извел? – ныл Дрищ, шаря по стеллажам. – Ну-ка, Длинный, посвети-ка сюда…

Он сгребал в мешок, лежавшие насыпью коробки с папиросами и пачки с махоркой.

– Чего застыли ссыкуны? Сгребайте товар! Или, думаете, товарищ подполковник даст вам время и после отбоя тревоги?

– Послушай, Дрищ… – начал Костя, но тут на полу, под ногами у Мотылька, что-то захлюпало.

– Эй, чего это там? – Дрищ остановился, а Костя недолго думая нажал на выключатель.

Он надеялся, что под низким потолком зажжется хотя бы одна лампочка, если, конечно, в сети есть напряжение. Пусть бы горела хоть в полнакала. Но лампочек вспыхнуло три. И каждая была ватт на сорок, и они горели полным накалом. В ярком свете удалось рассмотреть плоды немалых микиных трудов. На давно не мытом цементном полу лежали трое мужчин в советской военной форме строевой стрелковой части. Вроде бы двое рядовых, а третий – ефрейтор. Двое из них имели одинаковые раны. Мика колол, как обычно, спереди, в основание шеи. Бил он, молниеносно перерезая сонную артерию, не оставляя жертве никаких возможностей для сопротивления. Ефрейтор еще жил. Зная Микину натуру, Костя предположил, что Мотылек нарочно недорезал старшего. Хотел допросить. И теперь тот тихо подвывал, корчась на полу с располосованным крест-накрест животом. Мика же флегматично стирал кровь со своего, ставшего знаменитым среди московской шпаны, тесака. Тесак этот изготовил один теплый фраер в слесарных мастерских на Шарикоподшипнике. Обоюдоострый, рукоятка украшена резьбой, раскрашена в яркие красно-синие цвета. Длинная, ухватистая, она казалась чрезвычайно удобной, тем более что со стороны, противоположной лезвию, к ней крепился стержень с игольчатым острием. Этим-то стержнем Мика и протыкал своим жертвам сонные артерии. Зачем старому замоскворецкому бандиту понадобилось столь вычурное оружие, Костя так никогда и не смог уразуметь. С самого начала войны Мика повсюду таскал его с собой под курткой, в искусно выделанных ножнах из свиной кожи. Между тем раненый на полу потихоньку отходил.

– Mutter, Patronin, heilige Bonifatius und heilige Nikolaus, rette mich!..[3] – едва слышно бормотал он.

– Что он говорит? – спросил Дрищ.

– Молится, – ответил Костя.

– А до этого по-русски балакал, – заявил Мотылек.

– И что же он тебе по-русски набалакал? – Дрищ начинал злиться.

– А вот то ж.

И Мотылек извлек откуда-то из-за спины, из темного угла, коричневый планшет.

– Посмотри-ка, Длинный. Что там? Бабло?

Костя поймал планшет, расстегнул, раскрыл карту, хранившуюся в нем.

– Это палево, Дрищ, – быстро сказал Костя. – Немецкая карта Москвы.

– Диверсанты! – Дрищ приблизился к раненому и что есть силы ударил сапогом ему в живот туда, где из-под переплетенных пальцев сочилась кровь.

Костя на миг оглох от крика. Захватив с собой пару ящиков с консервами, он поспешно покинул склад, подальше от неистовых воплей и кровищи.

Костя взбирался вверх по крутой лестнице, над ним в бледном квадрате распахнутой двери серело предзимнее небо. За спиной, в помещении склада, он слышал трескучую брань и возню, перемежающуюся нестерпимыми для костиного уха стонами.

Четвертый диверсант ждал его у выхода из подвала. Первый удар приклада пришелся в нижнюю челюсть, но Костя успел уклониться и приклад скользнул по уху. Терпимо. Инерция удара приблизила голову нападавшего к Костиному лицу. Они были примерно одного роста, и Костя ударил его лбом в переносицу. Отбросив один из тяжелых ящиков в сторону, перехватил второй обеими руками и нанес удар по туловищу, наобум. Диверсант охнул, но справился с дыханием и ударил Костю подвздох. Тот ожидал такого приема, он склонился, словно в земном поклоне. Быстрым, выверенным движением, Костя выхватил из-за голенища большой, самодельный, обоюдоострый нож с костяной рукояткой. Ощутив в руке приятную, знакомую тяжесть, почувствовал себя уверенней, перевел дыхание, поднял голову, уклонился от пинка. На один лишь миг взгляды их встретились. Костя увидел тонконосое веснушчатое лицо, трезвый, не затуманенный болью взгляд, плотно сомкнутые губы. Намерен убить, не иначе.

– Ну что ж тут поделать? – Костя сделал глубокий вздох и бросился в атаку.

Диверсант оказался тяжелым противником – хорошо обученным, выносливым, безжалостным. Косте, привыкшему к кровавым уличным потасовкам, бессмысленным, буйным, но редко по-настоящему опасным, стало не по себе. Его хотят убить? Всерьез, так вот, походя, не из корысти, не из мести, не по пьяни, а просто потому, что оказался под рукой? Он изрезал противнику обе руки, несколько раз достал до туловища, но там на пути клинка оказался бронежилет. Дотянуться до горла опытный противник не позволял. Косте удалось выбить у стервеца автомат, завалить на землю, подмять под себя, да так удачно, что оставалась возможность для мало-мальского замаха, и Костя вонзил широкое лезвие в правую глазницу врага.

– У-а-а-а-а! – взревел противник, широко разевая рот.

– Эх, зубы хорошие! Жаль портить! – пробормотал Костя, выдергивая клинок. Второй удар пришелся противнику в раскрытый рот. Костя еще пару минут сидел верхом на дергающемся теле, сжимая его бока коленями. Он подождал, пока враг перестанет дышать, неторопливо поднялся, вытер об его одежду лезвие, собрал в ящики разбросанные тут и там жестяные банки, подобрал и закинул в кузов полуторки автомат. Поудобней перехватив ящики левой рукой, Костя правой быстро перекрестился, пробормотал:

– Упокой, Господи, вражьи души….

– Да ты еще и верующий! – услышал он насмешливый голос. – Эх, чего только не увидишь в осажденной Москве?! Подумать только! И верующий, и бандит!

Говоривший оказался высоким человеком в военной форме с нашивками капитана ВВС. Костя посмотрел в сторону кузова, туда, где лежал автомат.

– Да ладно! Не кипятись! – открытая улыбка сияла на симпатичном лице летчика.

Он был среднего роста, рыжеват, широкоплеч, на вид лет сорока. В принципе ничем не примечательный мужик. Но что-то мелькало в его взгляде, когда он смеялся. Хищная отвага? Необузданное бесстрашие? Костя огляделся. Никого. В переулке между набережной и Павловской улицей не оказалось ни души. Из кабины полуторки не доносилось ни звука. Уж не заснул ли Пахомыч? А может, мертв?

– Водителя вашего я повязал, – снова засмеялся летчик.

Костя осторожно протолкнул ладонь в карман брюк. Браунинг оказался на месте, не выпал во время драки.

– Не надо! – взгляд летчика сделался твердым. – По нынешней панике в Москве, наверное, все можно, но ты не доставай из кармана… Что у тебя там?

– Браунинг, трофейный, – неожиданно для себя признался Костя и зачем-то показал летчику пустую ладонь.

Летчик смотрел на него, подняв обе раскрытые ладони, но на дне его глаз таилась угроза.

– Так ты отпускаешь меня, капитан? – угрюмо спросил Костя.

Ему ответил голос Дрища из-за распахнутой двери подвала:

– Эй, Длинный! Шаркай сюда! Прими товар! Ить тяжело мне.

– Меня зовут Иван Фролов, – сказал офицер. – Простое имя, запомнишь. Если надумаешь, до десятого ноября приходи на Донскую улицу. Институт глухонемых знаешь?

Костя рассеянно кивнул:

– Там теперь призывной пункт.

– Как придешь, подойди к майору Шаранову, попросись ко мне в команду.

Капитан быстро развернулся и зашагал прочь по улице.

– Бери тушенку, Длинный! – тяжело нагруженный Дрищ лез из подвала. Добротное пальто висело на нем, подобно больничному халату, французская папироска во рту испускала отечественное, дешевое зловоние. Растоптанные лаковые ботинки, шляпа хорошего фетра выглядели на нем нелепо, словно дорогая упряжь на полуживом мерине. Костя предпочитал держаться подальше от Дрища, справедливо полагая, что пребывание того на свободе уже сильно затянулось.

– Чего застыл, комсомолец? Там еще сигареты американские, пару бы ходок сделать!

Над их головами заныла гнусаво сирена воздушной тревоги, и тут же в отдалении прогрохотали первые взрывы.

Костя кинулся в подвал, за его спиной топотал Дрищ.

Внизу Мотылек не терял времени даром. Мертвецов и след простыл, лишь из-под нижней полки стеллажа торчала ступня в армейском кирзовом сапоге.

– Эй, пыжик! – Дрищ пихнул Мотылька мыском подкованного сапога. – Поторопись! Допрыгаем до барыги, пока фашист на головы совдепов бомбы мечет.

– Сам ты совдеп! – огрызнулся Мотылек, сдергивая с крюка новые, пахнущие влажной шерстью валенки. Черно-серые, скрепленные продетой сквозь голенище бечевкой, они висели над полками с бакалейным товаром, словно настенное украшение.

– На что тебе обувка? Жратва ныне в цене! Жратва! Через неделю в Москву войдет немец, и тогда мы с тобой, плюгавый, сбагрим спички и керосин в обмен на твердую валюту! Дойчмарки это тебе не червонцы отца народов! – кудахтал Дрищ, кривобоко переваливаясь к выходу со склада. – Давай! Шевели крылышками, Мотылек! – Дрищ не умолкал. – Пахомыч уж заждался и, слышь-ка, бомбят за рекой Тверскую! Самое время сваливать!

Костя шумно вздохнул. Он уже перекинул через плечо наполненный добычей мешок.

– Что стонешь, Константин? – хмыкнул Дрищ. – Зубы болят?

– Одуряюще скучный гон, – буркнул в ответ Костя.

– Я те говорил, Дрищ. А малый-то непросто скроен. Не только ноги у него длиннаи! – заржал Мотылек. – Давай, давай! Двигай на выход, баклан! Сейчас янычары нагрянут!

А Костя уже поднимался по лестнице. На верхней ступеньке лестницы топтались пыльные, воняющие дегтем копыта Пахомыча.

– Жив, Пахомыч? – мимоходом, протискиваясь мимо него по узкой лестнице спросил Костя.

– Дак он вернулся, – Пахомыч сплюнул. – Я думал – хана, прирежет. А он только веревки перепилил – и ходу. Справедливый фраер.

– Освободил тебя?

– Да…

– Как же ты, старик, дал себя и повязать, и развязать?

Пахомыч широко улыбался, показывая Косте ряд блестящих железных зубов. Он крутил на пальце латунное колечко, звенел нанизанными на него разномастными ключами.

– А я ему твою молодую душу на откуп пообещал. Он хвалил тебя и приветы передавал… Понравилось ему, как ты дерешься… – Пахомыч принял мешок, бросил его в обшарпанный кузов полуторки.

Дрищ и Мотылек выволакивали из подвала мешки с обмундированием и короба с провиантом.

– А что со жмуриками станем делать? – спросил Пахомыч.

– Может, немчиков попросту щебенкой закидать? – предложил Дрищ. – Свои ж и похоронят потом…

Но Пахомыч вместе с Мотыльком уж покидали тела в кузов полуторки. Пахомыч еще несколько минут копошился в кузове, закрывая поклажу брезентом.

– В Москву-реку мертвяков кинем. Подумают, будто с Усово принесло, если выловят. Немцы уж в Усово, в Усово… – приговаривал старик, накручивая вороток.

Костя закурил. Прислушивался, смотрел, щурясь от папиросного дыма. Наконец двигатель полуторки завелся, зарычал, исторгая из прогорелой трубы сизый выхлоп.

– Садись в кабину, Длинный! – Мотылек гостеприимно распахнул пассажирскую дверь, скользнул задом по драной оббивке ближе к насупленному Пахомычу. Но Костя в кабину лезть не стал. Буркнул раздраженно:

– Теперь я на стреме побуду!

Полуторка тронулась, а Костя так и остался стоять на подножке со стороны пассажирской двери. Одной рукой он держался за стойку кабины, другой нащупал в кармане холодное тело браунинга.

Пахомыч, умело лавируя, колесил по переулкам между Павловской и Большой Тульской.

– Держись подальше от вокзала, – поучал водителя Мотылек. – Там энкавэдэшников, что камней в брущатной кладке, на каждом углу, на каждом шагу…

Пересекли Серпуховскую площадь. Костя соскочил на углу, там, где Полянка ответвляется от Якиманки. Грузовик загромыхал по разбитой брусчатке в сторону Каменного моста. Дрищ что-то кричал ему из кузова, размахивая длинными руками, но Костя скользнул в подворотню, затаился в густой тени арки. Мимо него по улице шмыгали сутулые тени – первые прохожие. Наступало холодное утро шестнадцатого октября. Немецкие дивизии стояли под Москвой.

* * *
– Мишка! Просыпайся! – голосила Мария Матвеевна, ударяя пухлым кулачком по обшарпанной филенке. – Просыпайся, злодей! Вода снова выкипела… Дрыхнет, словно мертвый – боец трудового фронта! Вставай! Я снова воду поставила! Эх, делать-то мне больше нечего… Вставай, пока газ есть!

Костя, вжимаясь лопатками в неровную стену коридора, попытался пробраться в свою комнату.

– Костя, внучек! – Мария Матвеевна обернулась. Неожиданно стремительным для такого дородного тела движением, она надвинулась на Костю и приперла его животом к стене.

– Бабуля! – заныл Костя. – Ну, пожалуйста…

– Ночью была бомбежка! Я тряслась от страха в убежище, а Ивановы спали крепким сном! Колька даже не проснулся, когда у них взрывной волной стекло выбило! Чувствуешь, как из-под их двери тянет? Надо бы хоть фанерой забить. Ты бы лучше помог, чем шляться под бомбами. Из домоуправления опять справлялись, дескать, почему ваш внук не вышел на дежурство. А что я отвечу? Так и сказала: шляется мой внук неизвестно где. Есть у моего внука дела поважнее, чем ваши зажигалки тушить.

– Я видел, в четвертом Голутвинском дом сгорел, – попытался отвлечь бабулю Костя.

– …и наш бы сгорел вместе с ним, если б все были такими ж обязательными, как ты! В пятый дом бомба попала. Взрыв был!!! Вот у Ивановых стекла-то и вынесло, – стояла на своем бабуля. – Хоть бы банда твоя тебя поперла вон! Хоть бы страх их из Москвы выгнал! Хоть бы их поубивало! Вот я теперь знаю, что такое прямое попадание! Видела! Уж думала, все повидала на своем веку…

Губы Марии Матвеевны дрожали, лицо сделалось красным, юркие, серые лаза наполнились слезами гнева. И она заговорила на английском языке:

– Think about a father and mother! They are gone! They are gone! Looking for the same fate? And you thought of me? No! I can not bear it! Denounced gang and you written off sins![4]

– Бабуля! О чем ты? Какая банда?

Но она не давала ему говорить, зажимала рот мягкой, пахнущей кофейной гущей рукой и лопотала на французском языке:

– Ah, que le diable faites-les glisser dans un enfer brûlant! Écume Rotten, canaille, des pilleurs![5]

– Да они уж сами смылись, бабуля! Зачем ты о чертях? Нехорошо… – попытался отпереться Костя. Но Мария Матвеевна не унималась, она перешла к благородной латыни и говорила теперь совсем тихо, словно силы совсем оставили ее:

– Parvulus es, bonus puer sis! Respice in servos tuos et septem annos, ita ut comprehendat; Manu valida mas non intelligo, quia contingi ac latrones. Et ego? Quid faciam?[6]

Костя отрешенно рассматривал бабушкину седую макушку, обрамленную короной тугих кос, острый кончик ее носа, покрытый гневным румянцем, ожерелье из полированных аметистов на ее выдающейся груди. А бабушкины увещевания между тем продолжали метаться между гневной бранью и жалобными мольбами. Но Костя с облегчением отметил, что она наконец перешла на немецкий язык – значит, дело двигалось к концу. Выдав в родственную грудь залп отборных немецких ругательств, Мария Матвеевна иссякла.

– Тебя все равно поймают и отправят на фронт, – сказала она, устало отступая к мишкиной двери. – Штрафбат! Вот что тебе светит! А если сам явишься, может быть, попадешь в хорошую часть. В марте тебе исполнится восемнадцать и тогда…

– Сейчас все части хороши, – проговорил Мишка, подавляя зевок. Его очкастая физиономия высунулась из-за обшарпанной двери. – А почему, тетя Маня, вы не отведете его за руку на призывной пункт? Я слышал, Гришаню из двадцатой квартиры взяли. А ведь Гришаня на полгода Кости младше.

Теперь Мишка целиком выдвинулся из-за двери. На нем была латаная-перелатаная пижама. Костлявые, покрытые сетью синих вен ноги он всунул в старые, стоптанные, потерявшие цвет ботинки. Мишка разволновался, и очки в запаянной никелевой оправе подрагивали на его курносом носу.

– Гришаня на призывной пункт подался. Винтовку мечтал получить, дурачок. А винтовки-то ему не дали. Так посадили их в кузов – и на передовую…

– Да не ври, – вздохнул Костя. – Какие вояки без оружия? Пусть даже ополченцы.

– …посадили в кузов и на передовую, – гнул свое Мишка. – Старшина сказал, дескать, оружие возьмете у врага. Я сам слышал!

– Не смущай его разум, бездельник! – Мария Матвеевна снова покраснела. – Слухами земля полнится, и один слух хуже другого. Уж лучше я пойду и посмотрю, не закипела ли твоя вода, боец трудового фронта.

Она повернулась и, шаркая домашними туфлями, направилась на кухню. Ее приземистый, округлый силуэт темнел на фоне высокого кухонного окна. Она долго шлепала по длинному коридору огромной, полупустой коммунальной квартиры. Мария Матвеевна торопилась к плите. Там, на прокопченных чугунных конфорках исходил раскаленным паром чайник, там булькала в кастрюльке горячо любимая Костей пшенная каша с добытой неправедным путем сгущенкой.

Доходный дом в Третьем Голутвинском переулке, на углу. Летом, широко распахивая окно своей комнаты, Костя слышал Москву-реку. Она была совсем рядом, двигалась, дышала там, за крышами приречных домишек, за кронами старых яблонь и тополей. Он любил, отпустив педали, скатываться на велике по Третьему Голутвинскому вниз, к набережной. Там, на стрелке высились краснокирпичные корпуса кондитерской фабрики. Любил гонять по набережной до сумерек, пугая треньканьем велосипедного звонка гуляющие парочки, любил прибрежный парк. А школу не любил, часто прогуливал, учился спустя рукава. У бабушки вечно не доходили до него руки. Дочка кремлевского истопника, она по вечерам любила рассказывать ему, сонному, о прадеде, о том, как сама она частенько бывала в Кремлевском дворце на праздниках, устраиваемых комендантом для детей прислуги, о мозаичных полах, расписных потолках, о каминах, выложенных чудесными изразцами. Бабуля любила приврать, и Костя долго верил во вредных печных духов и добрых фей дворцовых фонтанов, в ангелов, хранящих покой царской усыпальницы, в пернатого демона, обитающего на могиле Грозного царя Иоанна. Бабуля, женщина характерная и даже вредная, нарочно вела разговоры с ним то на немецком, то на французском языке. Реже на английском. Подсовывала книжки, выслеживала, корила памятью давно сгинувших родителей. Да куда ей! Шустрый внук неизменно утекал из-под надзора, шатался по дворам, прибиваясь то к одной компании, то к другой.

В огромной, многонаселенной их квартире Костю считали никудышным лентяем. А Мария Матвеевна, не в пример внуку, исправная труженица, чуть свет спешила в почтовое отделение и всю первую половину дня бродила по дворам в районе Большой и Малой Якиманки с объемистой коричневой сумкой. Бабуля работала почтальоном. Вся округа знала и ее тяжелую походку, и ее непутевого внука. Они с бабулей жили просторно, занимая в огромной многонаселенной квартире две небольшие, смежные комнаты. Соседнюю, самую большую в квартире комнату занимало семейство репрессированного офицера Иванова: Клавдия Игнатьевна, ее двое сыновей и годовалая дочь Галя. Мишка Паустовский, такой же, как Липатовы квартирный старожил, разгородил свою хоромину на две части: переднюю, без окна, и заднюю, с окном во двор. Спал Мишка крепко, дверь передней комнаты запирал на ключ: случись чего – не достучишься. Дверь в дверь с Мишкой проживал инвалид империалистической войны Передреев, человек без правой руки, угрюмый и озлобленный. Далее в апартаментах окнами на Голутвинский переулок множились рабочие семейства Токаревых и Рыбаковых. У Марии Матвеевны с Костей вечно выходил спор о том, сколько детей в семействе Токаревых и сколько у Рыбаковых. Бабушка с внуком находили консенсус лишь по общей численности: двенадцать. При этом Костя считал, что из общего числа детворы Валя Токарева произвела на свет семерых, а остальных родила Люда Рыбакова. Мария Матвеевна считала, что Люда и Валя честно поделили свое потомство поровну, как это принято у пролетариев. Спорный пацаненок, Васька Токарев, самый удачливый из жильцов квартиры, почитался Марией Матвеевной сыном Николая Рыбакова. Бабуля по-старорежимному называла его внебрачным. В бывшей комнате для прислуги жила старая горничная бывших хозяев квартиры Изольда Власьевна Лыкова, тугая на ухо старушка – божий одуванчик. Провидение избавило ее от страхов новой войны, она не слышала воя сирен, не страшилась грохота разрывов. День и ночь сидела она в полутемной комнате. Проходя мимо ее двери, Костя неизменно слышал один и тот же звук – перестук коклюшек неутомимой кружевницы. В бывшей детской, выходившей двумя узкими окнами в торец дома, обитала бухгалтер с «Красного Октября» Валентина Георгиевна Закутова. Ее бабуля с уважением величала «Дамой в модном пальто». Там, в бывшей детской, напротив облицованной кафелем печки, стояло пианино марки «Циммерманн». В те счастливые времена, когда Марии Матвеевне было еще по силам удержать Костю, Валентина Георгиевна сажала его за «Циммерманн». Он наловчился довольно чисто исполнять пару простеньких этюдов, но сольфеджио одолеть так и не смог.

В тот день, шестнадцатого октября, огромная квартира показалась Косте пустынной. Оделив внука пшенной кашей, забеленной и подслащенной из предпоследней банки сгущенного молока, Мария Матвеевна поведала ему новости, несвежие и безрадостные. Она рассказала о том, что и Валя Токарева, и Люда Рыбакова, и «Дама в модном пальто», и старшая из дочерей Токаревых, Аннушка, – все роют окопы.

– А бабка все жива, – добавила Мария Матвеевна. – Все колюшками стучит, и война ей нипочем, и пожары, а случись наводнение, она его и не заметит. Не Изольда имя ее, а Евга… А я все таскаюсь по службе. Иной раз думаю: зачем? И все равно таскаюсь. Должен же быть в жизни хоть какой-нибудь порядок, когда все рушится? Как считаешь, Вася?

Последний вопрос был обращен к «внебрачному» Ваське Токареву, который не замедлил явиться на кухню, едва учуяв запах пригоревшего пшена. Вася прибежал, хлопая большими, не по размеру валенками. В его чумазом кулаке белел засаленный листок.

– Записка! – сказал малец, протягивая листок Константину.

На лице Марии Матвеевны тут же появилась самая ироничная из всех ее улыбок.

– Любовное послание! – торжественно возвестила она. – Пропахшая трудовым девичьим потом весточка от пролетарской принцессы замоскворецкому бандиту!

– Перестань! – досадуя, Костя спрятал непрочитанную записку в карман.

– Ешь кашу, Купидон! – смеялась Мария Матвеевна. Она вытерла клетчатым передником ложку и подала ее Ваське.

* * *
Снова загудела сирена. В сумрачном коридоре замелькали смутные тени. Костя слышал знакомые голоса.

– Я иду в убежище, – говорила его бабушка кому-то. – Нет, я не боюсь. Но если вас тут завалит, кто-то же должен вас спасать? Так пусть это буду я. Что, засобирались? А малую-то не забыли? Не то будет, как в прошлый раз, – сами спасаются, а ребенка бросили…

– Это Клавдея, – проговорил насытившийся Васька. – Жорик в прошлую бомбежку даже не проснулся, когда у них выбило окно…

– Да, я знаю… – рассеянно ответил Костя.

Он смотрел за окно, там, несмотря на воздушную тревогу, кипела жизнь. Перекрывая надсадный вой сирены ревом мотора, во двор вкатилась порожняя полуторка. Расхристанная, израненная во многих метах осколками, с откинутыми настежь бортами, с пробитой выхлопной трубой. А во дворе творилась суета неописуемая. Колченогий тесть управдома, дед Денис, отбросив в сторону трость, ковылял к мусорному баку. Да и как ему, инвалиду, удержать в руках верную опору, если руки его полны бумаг? Да не один раз сбегал дед Денис от конторы до бака с полными охапками. Костя ждал с тайным злорадством: вот споткнется хромой инвалид да свалится в лужу на радость немногочисленным зевакам, наблюдавшим за его суетой из окон. Но дед Денис не только наполнил мусорку конторским хламом, но и бензином облил, и ловко поджег. Жадное, щедро вскормленное горючим, пламя быстро растерзало картонные папки вместе со всем их содержимым.

– Ишь ты, как стараются, – усмехнулся Костя.

– Мамка говорила пло пликаз. Дядька в погонах плинес, – тарахтел «внебрачный сын пролетария». – Пликаз, понимаешь? Пликаз…

– Какой приказ? – нехотя спросил Костя.

– Все жжечь! – визгливо крикнул Васька и залился смехом.

– Надевай штаны, пойдем на крышу зажигалки гасить, – сказал Костя, не отрывая глаз от двора.

А там супруга управдома Аполинария Денисовна и сам управдом, называемый в народе Черепом, переругиваясь между собой, бойко грузили в полуторку домашний скарб. Между ними метался обезумевший от суеты и страха, взмыленный водитель, умоляя супругу управдома забыть о мебели.

– Поставил сундук на коробку с посудой! – вопила Аполинария Денисовна. – Эх, на что ж дана тебе лысая твоя башка? И снаружи она лысая и изнутри пустая! А шкаф-то, шкаф!

Но водитель уже спихнул тяжеловесное сооружение из потертого красного дерева на изрытый житейскими бурями асфальт двора.

– Мебель не повезу! – рявкнул он. – Мне еще на шоссе Энтузиастов надо троих человек с вещами забрать!

– Оставь, Полюшка! – вторил ему взмыленный управдом. – Водитель прав, прав…

Аполинарии Денисовне не дал возразить прогремевший неподалеку взрыв. Стекла кухонного окна жалобно задребезжали. Водитель полуторки прыгнул в кабину, включил первую скорость. Костя хохотал, наблюдая как семейство управдома на ходу втискивалось в кабину водителя, как сам Череп лез в наполненный добром кузов. Лохматая заячья шапка, слетев с его головы, осталась лежать посреди двора, словно подстреленное животное.

* * *
– Большое дело – маскировка, – говорил дед Егорьев из первого подъезда. – В империалистическую таких витийств мы не знали. Да и напасти этой, аеропланов, тогда было малым-мало. А теперь? Поверь мне, парень, конец света случится из-за аеропланов!

– Не елопланы, деда! Самолеты! – вставил «внебрачный» Васька.

Пацан надел-таки и штаны, и вязанную шапочку. Теперь он стоял рядом с Костей на крыше. В правой руке – ведерко с песком, левой держится за полу Костиной куртки. Поверхность кровли покатая, скользкая, слишком крутая для маленьких ножек, обутых в большие, не по размеру валенки. К тому же впопыхах Васька перепутал ноги. Но так ли это важно, когда над головой в скрещивающихся лучах мощных прожекторов мелькают юркие силуэты крылатых, смертоносных созданий? Когда пространство прошито строчками очередей, когда в уши ломится дробный перестук зениток и уханье недальних взрывов.

– Ну вот, я ж говорил – вы перестали бояться! – радовался дед Егорьев. – Главное, чтоб не пустили газы! И хорошо, ой как хорошо, что зенитки стреляют! Это значит – немец еще не вошел в Москву!

Костя всматривался в пространство за рекой. Ни церковных куполов, ни башенных шпилей было не видать. Зато сама река! Ее воды, словно окна в ночь, отражали в себе расцвеченное огненными вспышками небо. Река, подобно покрытому блестящей черной шкурой недоброму, опасному, сказочному существу, извивалась в цементном ложе. Из темного ее зеркала на древний город тысячами алчных очей смотрели смятение, страх, безысходность. По набережным, невзирая на запреты воздушной тревоги, не прекращали двигаться потоки людей, и никто не препятствовал им. Казалось, будто небо разлучилось с землей, будто собралось оно в единый плотный ком, переполненный последней, предсмертной мукой, чтобы пасть в реку, чтобы взорвать мир, чтобы дать людям возможность хоть какого-то исхода. Короткую свою жизнь Костя прожил в этом городе и никогда его не боялся. Да и чего ему, многим обделенному во младенчестве и не успевшему обрести своего, кровного, было бояться? Его тело, его душа, весь он являлся частью этой политой кровью и потом, плотно застроенной и вымощенной земли. Как он станет жить вне этого места, ведь любой орган умирает, если его отсекут от тела.

Косте стоило немалого труда раскурить папироску.

– Везет тебе, Коська, – пропищал Василий.

– В чем это мне везет?

– Ты большой. Можешь кулить, можешь Аньку тискать, можешь пойти воевать.

– А что, Костя, – внезапно спросил Егорьев. – Мария Матвеевна не собирается разве в Саранск? Я слышал, там у нее сестра.

– Нет, – коротко ответил Костя. Он озирался по сторонам в надежде, что свалившаяся с небес зажигалка поможет ему избежать новых расспросов.

– Ты же в десятый класс должен был пойти? – не унимался дед Егорьев. – Вот жалость-то! Останешься недоучкой!

– Я школу в этом году закончил, – нехотя буркнул Костя. – А восемнадцать мне исполнится в марте. Ты чего, дед, пристал?

– Это я-то пристал? – ухмыльнулся Егорьев. В непрестанно движущимся свете прожекторов его желтоватая борода и воздетый к небесам корявый палец то исчезали, то возникали вновь, но жиденький баритон звучал непрестанно:

– Вот я посмеюсь, когда до тебя доберется участковый! Я всегда говорил: вся ваша семья белая. И Маруська белая, хоть мать ее и родом из Саранска! Эх, была б у тебя совесть – сам бы пошел на призывной пункт. А так…

– Бабке своей советуй! – огрызнулся Костя.

Их перепалку прекратил сигнал отбоя воздушной тревоги. Схватив под мышку Васятку, Костя шмыгнул в чердачное оконце, прошлепал по вековой пыли чердака, спустился на площадку верхнего этажа.

– Костян, а плавду ли говолят, что ты вол и бандит? – шмыгнув носом, спросил Васька.

– Правду! – рявкнул Костя. – Я – вол, который вскоре превратится в героя, в пушечное мясо! Я гребаный бандит, я волк, который может перекусить твою тоненькую шейку! А ну, скидывай валенки! Это грабеж!

Они вломились в полупустую квартиру под звонкий Васькин хохот. На остывшей, пустой кухне Клавдия Алексеевна колдовала над примусом. Маленькая Галя сосала большой палец, прильнув к ее полному плечу. Костя хотел вскипятить чайник, но грозная фигура Марии Матвеевны преградила ему путь.

– Отчего вы не в убежище? – Костя попятился к двери. – Или уже вернулись?

– Вот тебе карточки! – прошипела Мария Матвеевна. – Завтра ступай их отоваривать. Все! А потом надо дрова пилить – зима впереди, а потом…

– Что случилось-то, ба?

– Что случилось? – голос Марии Матвеевны сел. Она закашлялась, обтерла руки о передник, выковыряла из середки четвертушки липкого, черного хлеба мякиш и сунула его в ручку Гали.

– Режут во время военной тревоги, – тихо, не отрывая взгляда от спиртовки, произнесла Клавдия Алексеевна. – Сначала на двор приходит капитан и учит детвору, как правильно бутылки с зажигательной смесью под немецкие танки кидать. Потом приходит шпана с ножами и обчищают пустые квартиры.

– Вы это к чему? – насторожился Костя.

– При прошлом налете в соседнем доме случилась история. Подруга Клавы, Таня с детьми ушла в убежище. А мама ее болела и осталась в кровати… – голос Марии Матвеевны снова пресекся.

– Они пришли во время налета, – продолжила Клавдия Алексеевна. – Выгребли все. Сухари, картошку – все. А бабушку… ну как это называют, а?

– Подкололи! – заверещал догадливый Васька.

Клавдия Алексеевна внезапно заплакала. Галя сразу же присоединилась к ней, позабыв и о своем пальце, и о хлебном мякише.

* * *
Ай, не спокойной сделалась Костина жизнь, ай маятной! Две недели шатался он по Москве, стоял в очередях, с тоской рассматривая лица земляков. Пару раз сам слышал: хаяли советскую власть, не понижая голоса. Да и стукачей Костя насчитал меньше, чем обычно. Не мог же он внезапно утратить навык? Не стали же в стукачи определять малолетнюю ребятню, едва освоившую арифметику и алфавит? Безумие первых дней паники сменилось вялой стагнацией. Люди устали от непосильного труда, от постоянного страха за жизнь близких. Видно, правду бабка говорила, будто голод и холод притупляют чувства. Но ведь сам-то Костя не был голоден!

Вечерами они с Васькой собирали по дворам брошенную, бесхозную мебель, крушили ее на растопку. Через неделю вдоль стен коридора громоздились кучи деревянного хлама, пригодного для прокорма буржуек. Вернувшиеся на денек с рытья окопов соседи, поглядывали на Костю с уважением.

Аннушка тоже вернулась. Костя смотрел на ее узкое, с тонкими чертами личико, на ее пепельную косу, целовал ее плотно сомкнуты губы, приговаривая:

– Когда ж ты, малышка, научишься целоваться?

– Уж и не знаю, – отвечала она дерзко. – Тебе, такому опытному, разве угодишь? Ты где-то спишь, не дома. Может, не один? Может, нашел себе другую любовь, из блатных?

– Да тебе-то что? Разве я твой? – усмехался Костя.

– Не мой! – и глаза ее наполнились слезами.

Она заговорила жалобно, почти заискивающе:

– Мне так хочется поспать с тобой, хоть раз! Мы-то уж полгода как… – она потупила влажные глаза. – Да все по углам, мимоходом как-то. Неужто по-другому нельзя? Тем более что война…

– Не сейчас, – Костя обнял ее. – Вот разберусь с кое-какими делами, и тогда поспим с тобой.

Странный, незнакомый доселе страх мешал Косте ночевать под одной крышей с бабушкой, и он уходил на окраины города. Ныкался по хазам, проигрывая в карты добытый в смутные времена хабар, все чаще вспоминая летного капитана. Он ходил даже на Донскую, к Институту глухонемых. Притулился неподалеку, в подворотне. Посматривал издали на призывников, припоминая свой первый, июньский приход сюда.

Тогда он думал, что решился записаться добровольцем. Умышленно забыв дома паспорт, решил сказаться восемнадцатилетним. Но изменил решение, проведя сутки на грязном полу, изнывая от зноя и удушающего перегарного смрада. От вынужденного долгого бездействия, неопределенности, голода призывники перепились. Водку пили из бутылок с наклейками «Фруктовая вода». А один из призывников, немолодой уже и семейный мужик из соседнего дома, Тимка Толокнов, по пьяни выпал из окна второго этажа. Костя, хоть и был трезв, недолго думая, прыгнул следом. Надо же спасать будущего боевого товарища! Надо ж обеспечить ему прибытие на передовую, в войска. Там пусть и увечится – все не напрасно, заодно и родину защитит. К ушибленному, пьяному, истомленному июльским зноем Тимке сбежалось все призывное начальство: и политрук призывного пункта с майорскими нашивками, и агитатор из райкома ВКП(б), и лектор из парткабинета. Прибежали и будущие вояки, собралась толпа. Поначалу судили-рядили в том смысле, что Тимка безвременно погиб. А тот проснулся лишь на минуту, разбуженный жестким столкновением с прогретым летним солнышком асфальтом, да и снова уснул. Посмотрел Костя на всю эту маету и не стал подходить к окошку регистрации, решил дожидаться своего срока. А осенью, в конце сентября, на кухне боец трудового фронта Колька Токарев толковал, будто все московское ополчение сгинуло бесследно в котле под Вязьмой. Из тех, кто уходил тогда, четвертого июля с призывного пункта на Донской, – ни один не вернулся…

А теперь, под первым мокрым снежком, высматривая в толчее у призывного пункта стукачей, Костя слышал речи совсем уж крамольные: дескать, любая власть от бога и сдавали уж Москву, а потом и обратно забирали. Говорили и том, как в продовольственных магазинах распродавали весь товар, чтобы немцам не достался. А на заводе Серго Орджоникидзе, дескать, выдали вперед зарплату. Ночи не проходит без бомбежки – и немудрено! Немецкие аэродромы в тридцати километрах от Москвы. Хорошо, хоть в ненастную погоду не летают. Еще услышал Костя краем уха пугающие слова, дескать, просачиваются в Москву команды диверсантов и уж случилось немало поджогов. Поджигали во время бомбежек, под шумок…

Так день за днем приходил Костя к призывному пункту, слонялся неподалеку, прикидывая и высматривая летного капитана. С борта обшарпанной полуторки вещал невзрачный человечек, агитатор. В штопаном шарфе и кургузом пальтеце, человечек этот обладал чарующим, звучным баритоном. На звук его голоса, оборачивались унылые прохожие, нетрезвые призывники, оставив домино, смотрели на него с благоговением.

– Мы, рабочие и служащие Ленинского железнодорожного узла, заслушав сообщение о постановлении Государственного Комитета Обороны СССР, обещаем отдать все силы и жизнь на защиту нашей прекрасной, родной Москвы. Мы, железнодорожники, вместе с Красной армией будем уничтожать фашистских мерзавцев на подступах к Москве. Будем соблюдать строгий революционный порядок, разоблачать шпионов, паникеров и трусов. Превратим подступы Москвы в неприступную крепость, о которую разобьют свою голову гитлеровские бандиты. Родную Москву будем защищать до последней капли крови…

– У кого она еще осталась, – произнес над ухом Кости скрипучий тенорок.

– Мотылек, ты?

– Посмотри! – и он поднял рукав своей летной куртки. – Прищепа меня порезал. Мухлюет, сука, в карты. Ну я ему по роже, а он-то меня ножом! Смотри!

– На что смотреть-то? – огрызнулся Костя.

– На кровь. Она не текет! Обескровил я! Нечего пролить за СССР.

– Зачем пришел?

– Дело возле Даниловского рынка.

– Не пойду.

– Дрищ обидится.

– Пусть.

– Соскочить решил? Мож, в студенты решил поступить?

– Нет, в солдаты.

– У Даниловского рынка риск меньше, даже если сибирских стрелков на караул поставят. – Мотылек порхал вокруг Кости, пританцовывая, засматривал в лицо, словно пытаясь угадать тайные мысли. – Говорят, на фронте одно предательство, потому и подошел немец к самой Москве. И еще… – Мотылек приблизил сероватые губы к самому костиному уху: – Говорят, между Москвой и немцем ваще нет войск. Чудные дела! Почему ж тогда немец в Москву не входит? Говорят, тысячи сгинули в окружениях! И сотни тысяч! Так что у Даниловского рынка рисковать жизнью безопасней. В пятницу, на углу Сиротского и Мытной, в одиннадцать часов. Дождемся воздушной тревоги и тогда…

Но Костя уже не слушал его. Он увидел наконец летного капитана. Тот ходил вдоль строя новобранцев, смотрел каждому в лицо, с некоторыми заговаривал. Рядом с ним вышагивал одутловатый, болезненного вида политрук с раскрытым планшетом в руках. Наконец летный капитан отобрал человек десять ребят.

– …Придешь или нет? – гундел Мотылек. – Мы с Дрищем в непонятках. Что случилась? Заложить нас надумал?

– Приду, – угрюмо ответил Костя. – Ты жди, и я приду.

Костя двинулся вдоль кованой ограды, отделявшей двор призывного пункта от тротуара.

– Вспомни о Кровинушке! – сказал ему вслед Мотылек. – Наверное, вертится в гробу старый душегуб, видя, как ты товарищей верных предаешь.

* * *
Это случилось на Коровьем валу. Сирена воздушной тревоги застала его в очереди за хлебом. Уже давно перевалило за полдень, и на Москву опускались ранние предзимние сумерки. Не старая еще женщина с недобрым, отечным лицом в ватнике, толстой драповой юбке, белых нарукавниках и холщовом переднике одним духом разогнала очередь, сказав:

– Ступайте, товарищи в бомбоубежище. Во время налета отпускать хлеб не стану! Да и сон мне нынче приснился нехороший, будто всю Октябрьскую площадь взрывной волной разметало.

Когда очередь разошлась, Костя еще долго стоял, покуривая в темной подворотне, посматривая через просвет арки в исчерченное лучами прожекторов небо. Промерзший кирпич холодил ему плечо, но Костя не замечал холода. Над его головой разворачивалось невиданное действо. Мечущиеся лучи прожекторов выхватывали из темноты тучные тела аэростатов и юркие силуэты истребителей. Штурмовики прятались в ночи. Они обозначали свое присутствие звуками: заунывным гудением движков и тяжелым уханьем разрывов. Небесная феерия оживлялась прерывистыми трассами зенитных выстрелов.

– Сколько у тебя жизней, парень? – услышал Костя скрипучий голос.

– Сколько б ни было – все мои!

– Смелый, да?

Костя оторвался от созерцания боя в воздухе, чтобы посмотреть на приставучего незнакомца. Им оказался странный старик с бесцветными глазами, маленький и невзрачный. Лицо его поросло серым волосом, верхушку продолговатого черепа прикрывала потертая фетровая шляпа. Старику было холодно – мочки его ушей и кончик носа побелели.

– Ступай в бомбоубежище, – и старик грязным пальцем указал Косте за спину. Там, во дворе старого доходного дома, в крошечном садике притаился старый купеческий особнячок с добротным, глубоким подвалом. В этом-то подвале и собирались жильцы окрестных домов, едва заслышав вой сирен воздушной тревоги.

– Не хочу, – капризно отозвался Костя. – Там тесно, дети плачут.

Где-то неподалеку ухнул взрыв. Земля у них под ногами содрогнулась. Старик продолжал что-то говорить, но Костя не мог разобрать слов. Он слышал лишь звон битого стекла, визгливые, истерические вопли, глухой гул, вой авиационных двигателей. Старик забавно шлепал губами, его усы и борода шевелились, обнажая блестящие, железные зубы, усталые бесцветные глаза хранили выражение глубокой печали.

– Вот и я не боюсь, – неожиданно рассмеялся Костя. – Лишь печалуюсь, но не боюсь.

На мгновение сделалось тихо. Лай зениток умолк, гудение двигателей прекратилось, словно эскадрильи штурмовиков зависли над городом в неподвижности.

Мгновение тишины позволило Косте снова услышать голос старика.

– Прячься! – настойчиво проговорил тот, толкая его ладонями под своды арки.

Во дворике у Кости за спиной что-то тяжело ахнуло. Костя обернулся. Он видел, как желтенький особнячок репрессированного нэпмана Объедкова сначала вспорхнул вверх, словно расшалившийся цыпленок, а потом осел обратно, на массивное бетонное основание. Стекла в особнячке осыпались в садик, но Костя не расслышал звона. Он вжался в стену арки, ожидая прихода взрывной волны, и она настигла его, толкнула в левое плечо, пытаясь вынести из-под спасительного свода наружу, под изрешеченное вспышками выстрелов небо. Костя, недолго думая, повалился на правый бок, пытаясь врасти в щербатый асфальт, подминая под себя странного старика.

Что-то ударило по затылку, что-то широкое, тяжелое, тупое. Вслед за ударом навалилась тяжесть. В уши ударил громовой набат, словно хищный зверь, вгрызаясь в сознание. Голова загудела, рот наполнился пылью, глаза ослепли.

Костю привел в сознание холод. Тело его тряслось в страшном ознобе. Где-то неподалеку с тихим шуршанием осыпались камушки.

Внезапно он обрел утраченный слух и услышал знакомый, хрипловатый голос. Это мать звала его:

– Вставай, сынок! Что это ты разлегся на холодной земле? Вставай, простудишься, снова начнешь кашлять. У нас с тобой у обоих слабая грудь. Вставай!

Костя попытался подняться. Вместе с ним зашевелился и незнакомый, приставучий старик.

– Ох, и костляв же ты парень! Отпусти-подвинься, я совсем закоченел.

Потом зазвучали и другие голоса.

– Тут они. Их кирпичом завалило, – говорил мужчина.

– Везунчики, – отвечал ему женский голос. – Сначала дверью парадного накрыло, а потом уж кирпичом присыпало.

Костя услышал грохот и шелест. Потом тяжесть внезапно исчезла, словно с его плеч сняли тяжелую гору. Сделалось еще холоднее.

– Да их тут двое, – снова заговорил мужчина. – Целы, счастливцы? А ну, вставай, парень!

Костя почувствовал, как его голову, лицо, руки, ноги ощупывают внимательные руки.

– Парень цел, просто в шоке. Старик тоже цел, – сказал женский голос.

К Костиным губам поднесли что-то холодное. Он жадно выпил ледяной, с привкусом ржавчины воды.

– Давай, Мариша! Поторопись! Объедковский дом рухнул подчистую.

Он не помнил, как оказался на развалинах. Он видел ободранные в кровь пальцы, разгребающие дурно пахнущий мусор. Потом кто-то дал ему брезентовые перчатки и кирку. Он ничего не слышал, кроме голоса матери, который, звал и умолял о милосердии. Потом какая-то миловидная и молодая женщина врачевала его израненные руки, кормила, как ребенка, с ложки безвкусной кашей. Кажется, пшенной, а может быть, и ячневой. Потом они снова работали, и он снова слышал голос матери, но теперь к нему присоединились и другие голоса. С ним говорили погребенные в подвале люди, он ясно слышал детский плач и жалобные мольбы.

– Мы задыхаемся… – шептали голоса. – Мы умрем от страха и жажды…

Он понимал: сначала им надо проделать в завале отдушину, иначе люди в подземелье задохнутся. Потом кто-то отбойным молотком принялся крошить крупные фрагменты здания, чтобы расчистить вход в подвал. Уже под утро к завалу притрюхал руководящий работник с красной повязкой на рукаве полушубка.

– Давайте, бабоньки, поднатужьтесь! – надсадно причитал он. – Эй, дедуля! Чего застыл? Нам ведь еще надо на Голутвинский поспеть, там подсобить.

– А что там на Голутвинском? – Костя наконец обрел дар речи.

– Что-что! Все то ж! Бомба упала, ясное дело. А якиманский народ он, знаешь ли, какой?

– Какой?

– Смелый больно! Страху в нем мало, вот и не уходят по сигналу в убежища. А нам работай потом до седьмого пота. А нам потом разгребай…

Костя вдруг почувствовал, что внутри у него все застыло, словно под пальто вместо разогретого работой тела налилась холодом ледяная глыба. Но он не утратил способности мыслить.

Он отшвырнул кирку, сбросил с рук брезентовые перчатки и уставился на покрытые окровавленными бинтами пальцы.

– Эй, парень, что с тобой? – спросила одна из женщин.

– Оставь его, Анна. Я знаю его. Он с Якиманки. Кажется, внук Марии Матвеевны, – сказала другая.

– Беги в Голутвинский, парень. Может, еще… – посоветовала третья.

А потом заговорил Кровинушка, старый московский ворюга, отпетый бандит, уж пару лет как сгинувший где-то в северных лагерях.

– Ты помнишь, что я говорил тебе? – услышал Костя его вкрадчивый, тихий голос. – Я говорил тебе, сынок, чтобы ты перестал бояться. Жизнь под гнетом страха – хуже жара сатанинской сковороды. За наши кровавые дела нам по-любому в аду гореть, так не бойся и ада. Просто живи и не бойся. Прежде чем пришить скопидомного фраера, перестань бояться. И деньги утекут от тебя, и баба бросит, только самого себя не бросай. Ладно, сынок? Попомни отца своего, сгинувшего от страха. Он ведь все подписал, о чем его ни просили. Сам себя оговорил. А почему? От страха. А помогло ему это? То-то же. Так не бойся, не бойся! Живи, Длинный! Бесстрашие – это свобода. Свобода – это жизнь…

* * *
– Да что с тобой? На тебе лица нет! Что с руками? Ты ранен? Где шапка? Ты не простыл? – бабуля сыпала вопросами, как «максим»[7] пулями.

– Я раскапывал завалы на Коровьем Валу, – вяло ответил Костя. Увидев свой дом целым, а Марию Матвеевну живой и здоровой, он поддался усталости. Ноги сделались ватными и тяжелыми, голова же – напротив, легкой и пустой. В ушах по-прежнему звенело. И еще ему ужасно хотелось есть.

– Бабуля, а поесть?

– Что поесть? Хлеба ты, конечно, не принес, но есть же еще картошка и там твоя… э… добыча. Да что ж ты стал в дверях? Ступай на кухню! Там все… и чайник еще горячий…

– А ты куда?

– А меня Марусенька ждет. Ты разве не слыхал? Во Втором Голутвином в дом бомба угодила. Так весь народ там. Пойду посмотрю, может, не всех еще вытащили. А ты отдыхай. На тебе лица нет.

* * *
К концу октября Костя совсем заскучал. Возвращаясь домой после отлучек, он старался подойти к дому с той стороны, где, сбегая с Малого Каменного моста, Большая Полянка и Якиманка расходились в разные стороны. И каждый раз, пересекая широкий перекресток, Костя, терзаемый страхом, зажмуривал глаза. Он мучительно боялся не увидеть родной, покатой, выкрашенной облупившейся коричневой краской крыши.

Первого ноября проводили на фронт многодетного отца Николая Рыбакова и старшего из его сыновей – костиного одногодка. Бабуля сильно терзалась. Зачем-то завела с Костей разговор о призывном возрасте, дескать, неслучайно в армию забирают после восемнадцатилетия и ни днем раньше. Наконец она привела последний, самый веский аргумент:

– Ты – единственное, что у меня осталось. Не станет тебя – и мне не жить…

– Ба, я должен. Ты понимаешь?

Они сидели рядом плечом к плечу на потертом кожаном диване в бабушкиной, проходной комнатенке. Диван, круглый, покрытый плюшевой скатертью стол, бабушкина никелированная с шишечками кровать, обувная тумбочка возле двери, буфет – все тонуло в сумраке. В небе за окном, засвечивая через светомаскировку, метались огни прожекторов.

– А как же я? – спросила она. – Мне шестьдесят два года. Значит, все, да? Ну что ж, пожила…

– Почему? – смутился Костя. – Все-то терпят. И ты терпи. Со мной ничего не случится. Вот увидишь. Просто я больше не могу, я больше не в силах… а тут такой случай…

И он рассказал ей и про диверсантов, и про летного майора. Он слышал бабулины слезы и ее тихие слова:

– Теперь уж я понимаю, что ты решился. Так открыто все мне рассказать… Да где ж это видано? Если б не решился, уж наверное, рассказывать не стал бы… Одно только в голове у меня не укладывается! Ты убивал людей! Ты!

– Зато теперь, бабуля, у меня больше шансов выжить в условиях, где, если я не убью, то убьют меня.

– Я схожу на Полянку, в церковь… – тихо проговорила бабуля, и Костя понял, что она плачет уже всерьез.

* * *
Он впервые увидел сибиряка возле баррикады, на Тверской, там, где зеркальные витрины гастронома под самый козырек подпирали мешки с песком. В белом дубленом полушубке, ушанке со звездочкой, в высоких, подшитых кожей валенках, он стоял на посту. Винтовка Мосина с примкнутым штыком стояла возле его ноги.

– Есть прикурить, служивый? – нагло спросил Костя.

Вместо ответа, солдат взял винтовку наперевес, целя острием штыка Константину в живот.

– Проходи! – сказал он коротко.

Ненамного старше самого Кости, но уже регулярно бреющийся, сероглазый, серьезный.

– Ишь ты! Охотник! – усмехнулся Костя, отступая назад.

Он торопился своей дорогой. Путь его лежал через весь город, в Марьину Рощу. На Маяковской в метро не пускали. Пришлось тащиться пешком до Белорусской. Пути под мостом были запружены эшелонами с техникой и солдатскими теплушками. Костя шмыгнул в метро и… исчез на две недели. С хазы в Марьиной Роще его извлек Пахомыч. Старик явился в самый разгар торжества, под утро, когда Федька Угол уже проигрался до исподнего, а Макар как раз протрезвел и сел к столу. Костя уж подумывал о запечном тепле, глаза слезились от табачного дыма, а кишки саднило от хозяйской квашеной капусты.

– Тебя искал, – сказал Пахомыч со сладострастным стоном стягивая сапоги. – Что смотришь? Старый я. Наверно, не моложе твоей бабки и ноги загудели, пока дотолокся от Курской до этой вот дыры. Старый, дожил до старости, не чета вам.

Костя насторожился.

– Может, зря ты сапоги снял, Пахомыч? Может, выйдем на холодок?

– Посекретничать? Да у меня секретов нету. И Дрищ, и Мотылек, оба полегли.

– Напоролись у Даниловского рынка? Подстрелили?

– Куда там! – вздохнул Пахомыч. – У советской власти с патронами проблема. А из наших пацанов какие стрелки, а? Что смотришь? Ответ известен: стрелки они никудышные. Одного часового они ранили, побросали добытое и слинять намерились. Но их догнали и штыками, обоих… Даже пули для них не нашлось!

– Ты видел?

– Как же не видеть? Видел!

Костя задумался.

– Тебе ничего сделать не могут, – мрачно заявил Пахомыч. – У тебя призывной возраст. Ну если уж очень осатанеешь – к стенке поставят. А так… У нас братва базарит, будто аж из тюрем закоренелых урок повыпускали и всех на фронт. Всех на фронт… – повторил он.

* * *
Снег валил не переставая. Ранним утром седьмого ноября мостовая на Балчуге покрылась толстым его слоем. Костя застал самый конец парада, когда танки, сбивая строй, скатывались по Васильевскому спуску. Мимо него тарахтели полуторки. Зенитные расчеты в их кузовах, достали из вещмешков наградные фляжки. Прикладывались, смеялись беззаботно. Часть техники сворачивала направо, на Болотную, чтобы потом отправиться дальше, к Калужской заставе. Часть устремилась прямо, по Большой Ордынке. Они шли на фронт, а Костя все еще колебался.

– А ты все болтаешься без дела? – спросил летный капитан. Он подошел незаметно, снеговой накат гасил звуки шагов. – Приходил ведь к призывному пункту, я видел. Зачем не подошел? Ведь не струсил же…

– Почему думаете, что не струсил? – огрызнулся Костя. – Тут много идейных дураков, готовых грудь под пули подставлять.

– Ух, ты! – капитан невесело усмехнулся. – Значит, ты не комсомолец?

– Не-а!

– Завтра последний день тебя жду. Потом улетаю из Москвы. Команду собрал – можно отправляться.

– Куда?

– Не скажу. Это военная тайна! Есть приказ главнокомандующего, будем его выполнять. Завтра жду тебя на Донской не позже восьми утра! – И капитан собрался уходить.

– Постой! – Костя ухватился за его рукав. – Разве ты забыл, что я бандит?

– Ты нужен Родине, бандит, – ответил капитан, не оборачиваясь. – Завтра в восемь или прощай.

Он быстро удалялся. Заснеженное ущелье Большой Ордынки загибалось налево, а летчик быстро шел, словно парил в лоскутах снеговой завесы. Костя сплюнул в снег.

– О как! – усмехнулся он. – Родине нужны ее бандиты.

* * *
На этот раз он шел домой другой дорогой. И ему было весело. И он с удовольствием слушал, как хрустит под ногами снег. Бабуля называла скрипучий снег небесным оркестром.

«Наверное, так звучит музыка небесных оркестров? – размышлял Костя. – Почему я раньше его не слышал?»

Вот он уже свернул с Большой Якиманки в переулок, обогнул угол разрушенного бомбой дома. Миновал третий и пятый номера. В снеговой пелене чернела арка знакомого парадного. Костя спешил. Ему непременно надо видеть Анну! Безотлагательно! Одним духом он взлетел на третий этаж, отпер обшарпанную, с многочисленными отметинами фомки дверь и ступил в темный коридор. Щелкнул выключатель. Где-то в конце, подобно путеводной звезде, в полнакала загорелась двадцативаттная лампочка. Первый шаг, второй, третий. Скрипнула половица. Следующая скрипнет через восемь шагов. Но сначала он заглянет в комнату Токаревых. Там темно. Окно закрыто маскировочной шторой. Вот кто-то дышит на железной кровати в углу. Блеклый свет, брызнувший из коридора, отразился в никелированной шишечке. Кроватная сетка едва слышно скрипнула.

– Аня?! – позвал Костя.

– Наконец-то… – едва слышно прошелестел сумрак.

Вот она поднялась с кровати. На ней лишь нижняя сорочка, шелковая с бледно-розовым кружевом – его подарок. Вот она шарит руками на стуле – ищет платье.

– Не надо! – прошептал Костя. – Надень сразу пальто. Мы пойдем на чердак.

Аннушка старше его на три года, но он привык относиться к ней, как к младшей, и она всегда без прекословий повинуется ему.

Они пристроились в самом теплом месте, у печной трубы. В пасмурную погоду дядя Леша-истопник раскочегаривал в подвале котел, и на чердаке, согреваемом печными трубами, становилось чуть теплей, чем на улице.

Он впивался в ее тело пальцами, мял его и вертел. Ставил на колени и вонзался сзади, укладывал на спину и, прижав ее дрожащие колени к груди, вонзался снова. Она, закусив зубами запястье, едва слышно стонала под его напором, ее пепельная коса растрепалась, щеки порозовели, лоб и худенькая спина покрылись испариной. Совершенно обнаженное, ее тело белело на серой подкладке его пальто. Со стропил, из-под потолка, на них равнодушно смотрели нахохленные голуби. Снаружи, над пустынным московским мраком бесновалась первая метель.

Иссякнув, он завернул ее в пальто, рухнул рядом в чердачную пыль, задремал.

– Что с тобой? – услышал он сквозь сон. – Ты словно с цепи сорвался… Я уж думала – ты меня сожрешь… Словно взрослый мужик…

– А я и есть взрослый, – прошептал он. – Завтра в восемь утра у призывного пункта…

* * *
Им так и не довелось проститься. В шесть утра его разбудили не поцелуи Аннушки, а Мишкина басовитая воркотня:

– Вставай, призывник! Вставай, вставай…

Костя поплелся следом за ним на холодную кухню, не позволяя себе думать о том, что это, может быть, в последний раз. В последний раз Мария Матвеевна в темно-коричневом шерстяном платье, с ниткой бус из поддельного жемчуга на шее, уже полностью прибранная для отправки на службу. В последний раз ее клетчатый передник, в последний раз ее взгляд, словно липкий пластырь, пристальный, оценивающий.

Костя ел знакомую еду, запивая ее чаем из знакомого фаянсового бокала с синей розой на боку. Бабуля молча смотрела на него с противоположной стороны стола.

– Ну что тут у вас? Проводы? – спросил Мишка.

Он оказался уж совсем одет в потертое габардиновое пальто и зачем-то в кирзовые сапоги.

– Куда ты, Мишка? – угрюмо спросил Костя. – Как все, в бойцы трудового фронта определился?

– Мишка!.. – отозвался тот. – Тебе ли, непутевому недорослю, меня, старую московскую интеллигенцию, словно собачонку, подзывать?

– Интеллигенция вся по тюрьмам…

– Ну да! Зато бандюки, как ты, на свободе!

– Тише вы! – шикнула на них Мария Матвеевна.

Она уж облачилась в гимнастерку, шинель и валенки. На голову, поверх синего берета повязала пуховый платок. Большая коричневая сумка висела у нее на боку.

– Я на службу, а вы прекращайте болтовню… Простим друг другу и… быть по сему! – голос ее внезапно пресекся.

– Ты, дядя Миша, куда теперь? – примирительно сказал Костя. – Окопы рыть?

– Окопы рыть, – эхом отозвался тот.

Мишка шагнул к двери, прижимая к груди узелок с простецкой провизией.

– Что ж вас на окопах и не кормят?

– Не кормят. Да и пустое это дело! Видел, на Тверской баррикад нагородили? Смешно и грустно.

– Видел и баррикады, видел и бойцов в белых тулупах. Сибирские дивизии подошли, дядя Миша. Ты погоди-ка…

Костя кинулся в свою комнату. Там, под кроватью, в старом фанерном чемодане он хранил свой неприкасаемый запас. Торопясь, чутко прислушиваясь, не хлопнет ли дверь, достал три банки тушенки и пачку американских галет. Дверь хлопнула, когда он уж выбегал в коридор. Пришлось неодетым тащиться на промерзшую лестницу. Он догнал Мишку на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Сунул в руки подарки.

– Не хочу брать! – огрызнулся Мишка.

– Бери! – Костя насильно рассовал банки по карманам его потрепанного пальто, а галеты сунул за пазуху. – Живи, интеллигенция. Живи и верь, что Москву не сдадут.

Он бежал вверх по лестнице, перепрыгивая ступеньки. Внизу хлопнула дверь парадного. Дядя Миша ушел на Калужскую заставу рыть окопы…

Бабуля ждала его по ту сторону обшарпанной двери, в квартире.

– Прощай, старая! – Костя поцеловал Марию Матвеевну в щеку. На миг прижался лицом к ее лицу. Почувствовал знакомую мягкость, попробовал на вкус солоноватую влагу. Попросил тихо:

– Не плачь, я не могу…

И он, вытолкав ее за дверь, вернулся к себе в комнату собираться. Костя в полном одиночестве бродил по квартире, изредка подходя к кухонным окнам. В высоты третьего этажа он видел приземистую широкую фигуру бабушки. Она стояла, задрав голову кверху. А может быть, и ничего? Вон вчера Валя Токарева получила известие, что муж ее пропал без вести и ничего…

Опомнившись, Костя побросал в вещмешок кое-что из еды, две пары носков, бритву, сигареты. Привычным движением сунул в голенище нож. Семь пятнадцать утра. А надо еще успеть добраться до Донской.

Он вышел из подъезда. В дальнем углу Тимур, дворник, скреб лопатой мостовую, в полупустом мусорном баке копошились отощавшие коты. Снег не переставал сыпать на город. Бабуля решила не дожидаться его и хорошо, и правильно, пусть будет все как обычно. В прошлом году об эту пору они так же, как сегодня, порознь выходили из подъезда… А вечером, вернувшись домой, пусть она не сразу почувствует утрату. Ведь и прежде бывало так, что Костя пропадал по нескольку дней. Пусть она вообще ее не почувствует, пусть…

* * *
– Наверное, врал народ, – задумчиво проговорил Костя, вертя винтовку и так и эдак.

– Что врал-то? – спросил огромный, чисто выбритый детина. Нижняя часть его лица была белее сметаны, а верхняя – смуглая и обветренная.

– Врали, что на призывных пунктах в Москве ополченцам оружия не выдают, – ответил Костя.

– Как это? Как воевать без оружия? – удивился детина.

– Во-первых, ты, Липатов – не ополченец, во-вторых – приказываю прекратить антисоветские разговоры, – встрял плюгавый, тощий субъект с нашивками батальонного политрука.

Старшина вынес из каптерки сложенные в стопку вещи. Константин вытаращился на лежавшую сверху, полосатую фуфайку.

– Эт что? – выдохнул он.

– Надевай, малец! – усмехнулся старшина. – Теперь ты боец воздушно-десантных войск. Не вошь окопная, а человек! Не пушечное мясо, а ударная сила! Конечно, пальтецо у тебя неплохое. Так ты его отдай провожающим. Есть таковые?

– Нет, – коротко ответил Костя.

– Что так? – любопытный старшина скорчил участливую гримасу. – Ужо отбыли в места не столь отдаленные?

Смуглое лицо старшины было испещрено складками, глубокими и мелкими, едва заметными и четко прорисованными. Среднего роста, жилистый, ширококостный и подвижный, он сновал из каптерки с обмундированием в комнату с табличкой «Вытрезвитель». Здесь, на широкой лавке, расположились призывники, отобранные в команду Фролова. Всего человек двадцать. Костя бегло оглядел их. Знакомых – никого. Все взрослые мужики, все старше тридцати лет. Но и не старые. Наверное, самым великовозрастным в «Вытрезвителе» оказался старшина. Костя прикидывал и так, и эдак, сколько ж ему лет, пока не утомился от этого занятия. На первый взгляд он оказался тут самым молодым.

– Эй, Длинный!

Костя вздрогнул, обернулся на зов. В углу, на обшарпанном стульчике из клееной фанеры сидел вор в законе Гога Телячье Ухо. Гога занимался своим любимым занятием: спичкой с намотанным на нее крошечным кусочком марли ковырял во внутренности своих огромных, заросших рыжим волосом ушах.

– Ты как тут, дядя Георгий? – Костя придвинулся к нему.

– Как, как! Так же, как ты, добровольцем явился! – и Телячье Ухо принялся чистить спичкой огромные ноздри. Костя отвернулся.

В воровских кругах Телячье Ухо слыл человеком порядочным и покладистым. Имел на своем счету около полудюжины трупов, но без толку не убивал. Однако если в том случалась необходимость, убивал не задумываясь. Резал всегда ножом. Огнестрелом не баловался – шума не любил. Телячье Ухо в основном промышлял грабежом инкассаторских машин. Добытым хабаром делился честно – содержал семью мотавшего срок за полярным кругом младшего брата. С началом войны исчез. Об его делах судили по-всякому. В том числе и полагали убитым. А он вон где оказался! На призывном пункте.

– Ты зачем здесь, дядя Гога? – тихо спросил Костя.

– Как зачем? – вор Телячье Ухо поочередно продул каждую ноздрю, зажимая пальцем другую. Костя поморщился.

К ним подошел офицер. Молодцеватый, подтянутый, росточком Косте по плечо, но бравый. Костя усмехнулся, привстал в растерянности. Что делать-то? Выпятить грудь колесом, рапортовать? Офицер спросил строго:

– Где учился до войны?

– Десятилетку закончил, – ответил Костя. – В институт хотел на лингвистику, но…

– Немецким владеешь?

– Говорю на немецком, французском и английском. Итальянский плоховато, но тоже могу… Польский и венгерский – еще хуже.

– Остановись, полиглот! – засмеялся лейтенант. – Зачисляю тебя в разведроту. Я теперь твой командир – зови меня Александр Александрович. А фамилия моя самая простая – Сидоров.

– Самая простая фамилия у нас Иванов, – нагло заявил Телячье Ухо. – А меня, Сан Саныч, ты тож определи вместе с лигистом, в разведроту. Я те в любую щель и влезу, и вылезу. Украду у врага, что прикажешь и, как верный пес, в зубах принесу. От меня пользы много может быть, ежели меня кормить, но от голодного меня проку никакого…

– Отставить разговоры! – рявкнул лейтенант. – Доложите по уставу: имя, фамилия, гражданская специальность.

– Имя? – Телячье Ухо почесал в ухе. – Георгий Алексеевич Кривошеев. Специальность?

– Урка он, – тихо проговорил тот самый, недавно утративший бороду, детина. – Я таких навидался. Они невдалеке от нашего села и посейчас, наверное, лес валят. Так-то оно!

– Фу ты, деревенщина! – обиделся Телячье Ухо. – Вчера бороду сбрил, а туда же рассуждать! Сам-то не старообрядец ли? Ну-ка, перекрестись, или не веруешь?

– По уставу! – рявкнул лейтенант.

– Рядовой Спиридонов, – отозвался сибиряк. – Владимир Епифанович. А тебя, хмырь костлявый, я поперек морды перекрещу.

– Отставить разговоры! – рыкнул лейтенант. – Николай Ильич! Всем выдать обмундирование и вручить каждому по экземпляру войскового устава для изучения. Да не копайтесь же вы, старшина! Нам предстоит за пару дней сделать из этого сброда дееспособную войсковую часть!

Старшина не замедлил явиться со стопкой потрепанных брошюр.

– Это вам, братва, заместо картишек, – он сунул по брошюре в руки Телячьему Уху и Косте. – А для тебя, сибиряк, эта книжица теперь, как святое писание. Учи наизусть.

– Как величать тебя, отец? – спросил Спиридонов, болезненно кривясь.

– Лаптев моя фамилия. А имя – Николай Ильич. А ты не кривься, сибиряк, а привыкай. Может, тут у нас воздухи не так чисты, как в твоих чащобах. Зато народу больше. Нескучно будет с нами, сибиряк. Обещаю.

* * *
Костя снял пальто. Еще раз проверил карманы – не завалялось ли чего.

Он развернул измятый, завалявшийся листок – аннушкино письмецо. На обороте выгоревшего рецепта детской микстуры от кашля бисерным мальчишеским подчерком Аннушка написала:


Здравствуй любимый! Мы не всякий вечер ночуем в Голутвином, дома. А потому решилась написать тебе перед уходом на рытье акопов. Ты уж неделю как пропал, и я волнуюсь. Потому решилась писать.

Там, на заставе, приходится работать и по 12, и по 14 часов. Когда как получится. От лопаты ломит руки и ноги. Зато не так ужасны бомбежки. Ночуем часто у крестной, Анны Ильиничны. Это та женщина, с Донского проезда. Помнишь, мы заходили в ней весной и она нас вином угощала?

Я очень периживаю нашу ссору. До сих пор не магу понять, почему ты так взъерипенился. Сергей мне совсем не интересен. Я люблю тебя лиш одного. Весь район об этом знает и только ты сомневаешся. Пока мы роем окопы для доблесных защитников отечества тебя могут презвать. И от этого меня охватывает ужасная тоска. Если уж мы больше не свидимся до самой победы знай – я люблю тебя. Я уж отдала тебе самое дорагое что ни есть у каждой девушки. И в сражении и в бою помни: никому больше я этого не дам!

Вечно преданая тебе Анна.

Досадуя на грамматические ошибки, Костя размышлял, что бы такое сделать с запиской. Порвать? Рука не поднималась. Оставить при себе? Но тут он с ужасом представил, как торжествующий победу враг снимает с его растерзанного, мертвого тела это послание первой и не столь уж невинной любви. Представил себе плакатного эсэсовца, эдакого удальца в лихо надвинутой на брови каске, воняющего сапожной смазкой и шнапсом, тертого вояку, искушенного не только в воинской науке, но и в любовных утехах. Вот он читает Аннушкино послание, вот заливается похабным хохотом. И Костя достал из кармана гимнастерки спички. Аннушкино письмо обожгло его пальцы, прежде чем невесомым пеплом улететь в холодное, пропахшее пороховой гарью небо…
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Глава 2. Гаша
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Они ушли из Киева пятого июля. Гаша впоследствии плохо помнила их путь от Поварской слободы до Горькой Воды. В памяти отложились странные и удручающие метаморфозы, произошедшие с ее матерью, Александрой Фоминичной, считавшейся в их семейном кругу записной модницей. Даже после того, как в 1940 году бесследно пропал отец, мама не рассталась с пристрастием к комфортной и благоустроенной жизни. Жизнь Александры Фоминичны заполняла суета: преподавание энтомологии в университете, летние практикумы со студентами, театральные премьеры, парикмахерская, портниха, косметический кабинет. Гашина старшая сестра Евгения называла это буржуазными привычками, а сама Александра Фоминична – достойным дамы и полезным для общества времяпрепровождением. Александра Фоминична, несмотря ни на что, продолжала верить в человеческую порядочность, здравый смысл и трудолюбие.

– У меня три ангела хранителя, – говорила она Гаше. – Они распростерли надо мной благоуханные крыла!

Евгения рано вышла замуж и отдалилась от ветреной матери и вечно занятой, замкнутой сестры. С рождением Лены и особенно Оли они и вовсе стали редко видеться.

Гаша с первого раза провалила экзамены в медицинский институт и устроилась работать в больницу санитаркой. В следующем, 1940 году решила поступать на вечернее отделение, и это ей удалось. Конечно, приходилось нелегко: днем пропахшая карболкой больничная лаборатория, вечером – лаборатория учебная, лекции, семинары. Гаша в семье считалась «гадким утенком» – высокая, угловатая, замкнутая.

– Она нашла себе достойное применение, – говорила о младшей дочери Александра Фоминична. – С такими внешними данными и складом ума ей не просто будет найти себе достойную пару. А так…

Это «так» поглощало Гашу целиком до тех пор, пока на Киев не упали первые бомбы.

Тем временем Александра Фоминична, казалось, и думать забыла и о дочерях, и о внучках. Как-то Гаша, между делами и занятиями, услышала краем уха, будто ее мать встречается с мужчиной, возраст которого ненамного превосходит года ее старшей сестры, Евгении. Они стали редко видеться и еще реже говорить друг с другом. Так продолжалось, пока в их город не пришла война. Александра Фоминична и ушла из Киева в платье из хорошего крепдешина неброской расцветки, в летней соломенной шляпке, в туфлях, сшитых на заказ хорошим киевским мастером. В дороге, на тяжелом, запруженном беженцами пути от киевских предместий к Запорожью, она сменила модельную обувь на кирзовые ботинки, а шелковое платье на простую, без притязаний на стиль одежку младшей дочери. Льняные юбка и блузка с гашиного плеча сидели на Александре Фоминичне, как на корове седло. Большая, ой большая выросла у нее дочка! Широкоплечая, костистая и… надежная. Но, с другой стороны, в таком гардеробе была и своя польза. Модные шмотки удалось в пути выменять на самое необходимое. Простая одежда, в прошлой ее жизни уместная лишь для работы на дачном огороде, позволила ей чувствовать себя комфортно в унылой, напуганной толпе, заполнившей в те дни дороги, ведущие на восток. Однако сама Александра Фоминична к унынию не имела таланта. Она не жаловалась, когда приходилось по нескольку километров тащить усталую Олю на руках. Она не выказывала страха, когда им приходилось искать убежища в покинутых, выгоревших селениях. Ее не пугали ужасы переправ, когда вздыбленная тяжелыми бомбами вода потоками обрушивалась на них. И внучки брали с нее пример, терпели, не поддавались усталости и страху.

– А голодать полезно, – говорила им бабушка. – Честно говоря, я поразилась, увидев тебя после долгой разлуки, Лена! На что это похоже? Щеки видно из-за спины! К чему готовила тебя твоя мать? Булочнику в жены? Совсем другое дело теперь.

И Лена сосредоточенно пережевывала подсохший мякиш сероватого хлеба, скупо смазанный волглым маслицем. И Оля безропотно ела пахнущую тиной рыбную похлебку, щедро подаренную им чужим, грязным дедком – простым рыбаком.

– Мы отбросили все наносное, лишнее, – говорила Александра Фоминична напуганным воем вражеских штурмовиков внучкам. – А вам, доченьки, в чем-то даже повезло. С малых лет узнаете цену жизни. Увидеть такое! Стать свидетелями исторических событий! Право слово, ради этого стоит жить! Мужчины и война! Два этих жизненных явления неразрывны! Скоро, скоро вы постигните суть этих слов, девочки мои!

Обгоняя их, скорым маршем пылили по дорогам Украины отступающие части Красной армии. И Гаша чаще стала видеть тревогу в материнских глазах.

– Жалко людей, все погибнут… – тихо приговаривала Александра Фоминична, прижимая к себе перепуганных девочек.

Но слова ее слышала одна лишь дочь. Грохот разрывов, плач, стоны раненых, рев перетруженных моторов висели над украинской степью тем страшным летом.

* * *
Александра Фоминична перестала храбриться девятнадцатого августа. Утро того дня они встретили неподалеку от Запорожья, куда так стремилась обе, и Гаша, и ее мать. С чего им в голову втемяшилась странная блажь, будто вражеские армии не дойдут до этих мест? Как назывался тот городишко? Александровка? Михайловка? Борисовка?

С вечера они никак не могли устроиться на ночлег. Хаты, риги, сараи, загоны для скота – все помещения, каждый квадратный метр жилого и нежилого пространства, прикрытый крышей, был занят людьми: раненые бойцы, беженцы, штабы отступающих или пытающихся обороняться войсковых подразделений, сутолока, вонь человеческих и лошадиных испражнений…

– Чистилище, – бормотала Гаша. – Это чистилище, мама!

Оля и Лена смертельно устали и постоянно усаживались в дорожную пыль. Подгонять их не было смысла – девочки выбились из сил, и Гаша взяла младшую на руки. Но как быть со старшей? Да и Александра Фоминична утомилась и примолкла.

В конце концов они притулились на краю дороги, у орудийного лафета. Расчет пушки-сорокопятки приютил их. Девочек уложили на телеге, между ящиков с боеприпасами. Женщины устроились у огня. Гаша устала, и сон не шел к ней. До наступления рассвета слушала она рассказы усатого лейтенанта о том, как их полку чудом удалось вырваться из киевского котла. О ковровых бомбардировках, о напитанной кровью земле, о незахороненных мертвецах, оставленных ими на произвол захватчиков. И о живых, чья участь была еще хуже.

– Там, под Киевом, остались моя сестра и ее муж… – тихо проговорила Гаша. – Наверное, и они уже мертвы… Я надеюсь…

Гаша смотрела на огонь. Сонное дыхание чужих людей, смертельно уставших мужчин, знакомое покашливание матери, песни цикад, возня скотины в недальнем хлеву, северный говорок незнакомого лейтенанта. Наконец, Гаша перестала слушать его, все звуки затихли, она уснула.

Земля задрожала, чахлый костерок вспыхнул последний раз, чтобы окончательно погаснуть. Гул наполнил небо, излился на изнуренную землю, проник в нее, и земля застонала. Артиллеристы, спавшие вокруг костра, даже не пошевелились.

– Что это? – Александра Фоминична открыла глаза.

– Плотину взорвали, – ответил лейтенант. – Днепрогэсу хана… Шли бы вы, бабы, далее. Тем более что и дети при вас. Слышите гул?

– Слышишь, дочка?.. – всполошилась Александра Фоминична.

– Я давно твержу тебе: это не шутки, мама, – устало ответила Гаша. – Буди девочек. Нам надо найти пристанище и хоть пару деньков передохнуть. Иначе…

– Бегите, – настаивал лейтенант. – Запорожье отдадут, даже если мы тут ляжем все до одного. Если б не так, плотину бы не взорвали.

– Нам нужен перерыв, – настаивала Гаша. – Иначе мы поляжем вместе с вами.

* * *
Хатка стояла на отшибе, под уклоном пологого холма, среди торчащих, подобно кладбищенским обелискам, закопченных труб. Свежевыбеленная, недавно накрытая толстым слоем соломы, она радовала глаз синей росписью вокруг окон. Цветочный орнамент вился вычурными вензелями. На изогнутых ветвях щебетали хохлатые птицы, над причудливыми, ажурными соцветиями вились синие пчелы. Синие подсолнухи, синие маки на неровной, свежевыбеленной поверхности стены. Дверь, наличники и оконные переплеты также были выкрашены в радостный голубой цвет. Гаша насчитала три окна. Вокруг третьего роспись не закончена, неизвестный художник успел расписать стену лишь справа от окна. Над недокрашенными столбиками крыльца нависали ветви старой яблони. Ее широкая, густая крона осеняла половину двора. Ветви, усеянные зарумянившимися яблочками, лежали на соломенной крыше. Хутор выгорел дотла, окрестные поля и огороды были перепаханы авиационными бомбами. А хатка стояла как ни в чем не бывало, целехонькая, ухоженная, пустая.

– Останемся здесь, Глафира! – прошептала Олька. – Смотри, бабушка сейчас упадет.

– Не упадет… – рассеянно огрызнулась Гаша.

Малышка сидела на гашиных плечах. Она осунулась в дороге, смуглое ее личико стало прозрачным, ручки истончились, но для Гаши сейчас и такая ноша казалась слишком тяжела.

Гаша уже взялась рукой за калитку, уже потянула ее на себя, когда из-за хаты, с той стороны, где за хлевом начинался перепаханный разрывами мин огород, явился пацаненок. Его большую голову покрывал сальный картуз с обломанным козырьком. Паренек нес в руках грабельки на толстом черенке. Только теперь Гаша заметила, что земля под яблоней вспахана, изрыта так, словно в ней ковырялись полчища кротов. Паренек принялся ровнять земельку граблями и утаптывать босыми ногами. Гаша рассеянно смотрела на его тонкие лодыжки, торчащие из-под сильно заношенных и нечистых порток.

– Это девушка, – едва слышно проговорила Александра Фоминична.

– Эй, милая! – позвала Гаша. – Дай хоть воды для девочек!

Паренек поднял голову. Из-под обломанного козырька картуза выскочила длинная, светлая прядь.

– Ты – девочка! – проговорила Леночка. – Как тебя зовут? Галочка? Марусенька? Меня зовут Леночкой, а это моя сестра, моя бабушка и моя тетя.

– Яринка, – был ответ. – Так мене папка и мамка звали.

У Гаши в голове мутилось от усталости. Полуголодная, легкая, будто перышко Олька затихла, престала ерзать, жаловаться на жажду.

Александра Фоминична трудно дышала, опираясь на плетень.

– Мы можем помочь. Все сделаем, о чем ни попросишь, – заверила Яринку Гаша. – Вот только бы передохнуть немного. Ты не возражаешь? Мы бы спросили разрешения и у твоих родителей, если б могли их повидать…

– Вси повмыралы. И матир, и сестра, и брат. Я поховала их тут[8], – Яринка указала рукой на землю у себя под ногами.

– Как закопала? – Гаша заметила, как ее мать покачнулась. – Сама?

– А хто ж. – глаза девушки округлились. – Не залишати ж их так…[9]

– И у тебя больше никого нет? – осторожно спросила Гаша.

– Е, як же не бути? – отозвалась девушка. – Еще брат Григорий. Але вин пишов до Киева, коли на нас впали перши бомби. Вин там и воюе. Був батько, тильки не знаю, де вин зараз…[10]

– Наверное, надо еще камушки сверху положить, чтобы курочки не расклевали или собачка… – вставила свое слово Леночка. – Мы поможем тебе, а ты пусти нас…

– Смиливи яки! Видно, нимци не сильно ще понапугалы. Ступайте на двир, та стережиться мин…[11]

В хате было чисто прибрано, пахло свежим молоком и кровью. Гаша заметила на чисто выскобленном полу кровавое пятно. Рядом стоял таз, полный кровавых бинтов.

– Брату ногу миною выдирвало. Я його ликувала, але даремно. Все одно помер…[12] – пояснила Яринка.

* * *
Гаша не помнила, как провалилась в сон. В ушах набатом гремели разрывы тяжелых бомб. Она падала в днепровскую воду, коричневая муть застилала ей глаза, а в уши лез неумолчный грохот разрывов. И толчея, и давка на мостах, и сосущий голод, и неотвязная тревога, и постоянные поиски питьевой воды и пищи. А ей так хотелось еще хоть раз увидеть мать в длинном платье из тяжелого шелка, в шляпке с вуалеткой на изящно уложенных волосах, веселую и беспечную. Услышать «Дунайские волны» в исполнении Киевского симфонического оркестра, но вместо этого она слышала вопли тонущих людей под оглушительный аккомпанемент разрывов.

На рассвете ее разбудили голоса. Гаша открыла глаза и увидела спину Александры Фоминичны, прикрытую потемневшей от пыли нижней сорочкой, ее темную косу без следов седины.

– Идить до Гиркой води. Там можна сховатися, – говорила Яринка. – Там моя ридня: бабка и дидка, та ище титка Клава.

– Там твой дедушка, Яринка? – уточнила Леночка.

– Надежда – моя бабка, та Уля – моя пробабка, та дидку, та Клава…

– Полон двор народу! На что мы им? – вздохнула Александра Фоминична.

– Они добры люди, примут, – заверила Яринка. – Вид мене привет донесете…

– Может быть, и ты с нами? – осторожно спросила Гаша, поднимаясь.

– Не-е… – Яринка опустила глаза. – Мене за хатой доглядать. А мож кто и вернется, та хоть мене застанут…

Гаша спросонья уставилась на Яринку. Хозяйка хаты оказалась чудо как хороша. Яринка сменила замызганную мужскую рубаху и порты на длинную, до пят, расшитую по вороту сорочку, ладно облегавшую ее стройное тело. Светлые, вьющиеся кольцами волосы обрамляли свежее личико. Черты лица тонкие, острые, глаза ореховые, добрые, разумные, с искоркой задора. Как же смогла она пережить столькие беды, не утратив этой искорки? Гаша вздохнула и почувствовала, как легкая рука матери легла на ее руку.

– Тебе нельзя тут оставаться одной. Слишком уж ты красива, – проговорила Александра Фоминична, словно услышав мысли дочери.

– Ви теж гарна, пани. Але ви ж не бойтеся[13], – возразила Яринка и, немного поколебавшись, добавила: – У мене зброя… бомба. Идите, а я буду з нимцями воювати![14]

– Милая!.. – Александра Фоминична всплеснула руками.

Внезапно Гаша почувствовала странную тревогу. Страх мертвой хваткой вцепился в горло, мешая дышать.

– Что это? – прохрипела Гаша.

– Це снаряд летить. Не бійся. Він мимо…[15] – заверила ее Яринка.

Взрыв грянул внезапно. Стены хаты дрогнули, с потолка им на головы посыпалась соломенная труха. Олька и Леночка полезли под кровать. Гаша вскочила:

– Мама, мама! – она металась по горнице, собирая их жалкие пожитки. – Собирайся, мама! Сколько нам пути до Горькой Воды, Яриночка? Сколько?

– До зализяки треба добигти… тут недалеко… там паровоз… так врятуетеся…[16] – Яринка быстро напялила портки, сунула ноги в огромные разношенные сапоги, прикрыла голову засаленным картузом.

– Леночка, сбегай-ка к дороге… – Гаша не успела договорить, как племяшки уж и след простыл.

* * *
Леночка вернулась скоро. И платьице ее, и тугие косы покрывала дорожная пыль, но на запыленном лице сияла счастливая улыбка.

– Зачем ты сняла платок? – возмутилась Александра Фоминична. – Ну скажи на милость, как мы теперь промоем твои волосы? Где нам взять мыло?

В ответ Леночка протянула ей свой бывший с утра таким белым платочек из хлопковой ткани. Он оказался завязан узлом и полон теплой еще вареной картошкой.

– Солдаты дали, – счастливо проговорила Леночка. – Не наши солдаты, а немецкие. Они добрые, не страшные совсем. Песни поют, веселые…

– Они видели, куда ты пошла? – спросила Гаша, хватая Леночку за плечи.

– Конечно, видели, Глафира! А ты что, драться задумала?

– Какие еще солдаты? – всплеснула руками Александра Фоминична.

– Немцы, бабушка! – повторила Леночка. – Авагандр в железных касках…

– Авангард… – задумчиво поправила ее Гаша. – А кто же тогда стреляет на той стороне Днепра?

– Смертники, – в один голос проговорили Яринка и Лена.

– Нет, у меня это не укладывается в голове! – проговорила Александра Фоминична.

– Вот и убежали… – вздохнула Гаша.

– Вам треба йти. Треба поспишати! Ольга, збирайся! – голос Яринки сделался твердым.

– Так мы погубим детей…

– Оставь, мама! Мы должны сделать все возможное, чтобы не остаться под немцем! Яринка, ты с нами? Решайся!

– Я залишаюся… Идите до Гиркой Води. Та не затримуйтесь![17]

Они подхватились. Гаша рывком посадила Ольку себе на плечи. Яринка зачем-то натянула драный, пропахший хлевом жупан. Хозяюшка быстренько порылась в запечье, достала нечто, завернутое в грязную холстинку, сунула под полу жупана. Гаша присматривала за ней краем глаза, но не слишком-то внимательно. Где-то наверху, по вершине пологого холма, там, где по-над селением пробегало шоссе, уже рычали двигатели танков.

* * *
– Кто такие? – машинист свесился из окна тепловоза.

Его лицо казалось клетчато-полосатым, чумазым и смешным от копоти и пыли. Седые брови да пышные, сивые усы его непрестанно шевелились, усиливая комический эффект. Леночка засмеялась.

– Беженцы… тикают до дому! Возьми их, Миколайчик, – проговорила Яринка.

– Ишь какие смешливые беженцы! А что, если Ганс уж перекрыл дорогу, а? И мне яйца оттяпают, и красотулек твоих порешат. Сидите уж. Авось и немцы – люди!

– Ах, какие интимности! – фыркнула Александра Фоминична. – Оттяпают – не велика потеря. Главное – голову не потерять!

– Ах, Миколайчик, завжди «авось» да «небось»![18] – глаза Яринки сверкнули из-под обломанного козырька.

– Как тебя звать, краля? – машинист подмигнул Александре Фоминичне, усмехнулся. Белые зубы на его чумазом лице фарфорово блеснули.

Невдалеке за их спинами что-то глухо зарокотало.

– Баба Саша ее зовут! – что есть мочи крикнула Олька. – Деда! Возьми нас к себе! Там, за станцией танки!

Олька, сидя на гашиных плечах, оказалась выше всех на голову. Что уж видела она там, за железобетонным забором, отделявшим платформы станции от улиц развороченного взрывами городишки? Наверное, и вправду там были танки, потому что проследив за взглядом девчонки, Миколайчик забеспокоился.

– Давай! Лезь! – скомандовал он, открывая дверцу кабины машиниста.

Гаша сорвала Ольку с загривка и вбросила в кабину, следом затолкали Леночку и ее бабушку. Потом Гаша передала Александре Фоминичне их нехитрые пожитки и, наконец, полезла в кабину сама.

За недели пути Гаша привыкла различать эти звуки среди прочих: утробный рокот и лязг. Но вот к виду танков никак не могла привыкнуть. Не укладывалось у нее в голове, что это изрыгающее смерть чудовище могло быть творением человеческих рук и управляться человеком. Танк въехал на железнодорожную насыпь и остановился на путях, преграждая путь на запад.

Яринка заволновалась. Она достала из-под полы жупана сверток, извлекла из грязного кулька бутылку зеленоватого стекла. Миколайчик дернул за рычаг, и паровоз принял с места, да так резко, что Гаша чуть не вывалилась наружу.

– Держитесь, бабы! – голос Миколайчика походил на скрежет паровозных механизмов.

Тепловоз набирал скорость, а Гаша, высунувшись наружу, смотрела назад. В белых облаках пара она узрела Яринку. Хрупкая фигурка в просторном жупане двигалась в сторону танка. Девчонка почти не таясь подбиралась все ближе к стальной громадине. Бутылку зеленого стекла она сжимала обеими руками. Паровоз оглушительно громыхал на стыках, выпуская из-под себя снопы белого пара. А танк отвернул орудийное дуло в противоположную сторону, словно не желая видеть их постыдного бегства. Расстояние между тепловозом и танком росло, и Гаша потеряла Яринку из вида…

Гаша осела на теплый пол, прижалась боком к ногам машиниста.

– Ишь! – захохотал Миколайчик. – А ты, несмотря что молодая, будешь попроще, чем твоя мамка.

Гаша посторонилась.

– Да, ладно! Притуляйся, девка! Ты теперь еще долго будешь за все в ответе… Так что притуляйся, раз такой случай!

– Помолись со мной, Леночка, – попросила Гаша племянницу.

– О чем?

– О Яриночке… Чтобы смерть ей легкой была…

Гаша слышала звук взрыва, видела испуганные глаза матери, подобно ей самой смотревшей назад из окошка кабины. Миколайчик тоже обернулся назад, посмотрел, перекрестился, проговорил печально:

– Эх, с одной бутылки-зажигалки столько шума! И как это девка ухитрилась? Наверное, в самый бензобак подарочек метнула…

– У нее было три бутылки, – шмыгнув носом, поправила Миколайчика Леночка. – Я сама считала: три!

И она для верности показала машинисту три чумазых, с обломанными ногтями пальца.

* * *
Гаша едва не потеряла их на станции Кутейниково.

Еще на полдороги к этой несчастной станции к паровозу Миколайчика прицепили длинный эшелон, полный беженцами и ранеными красноармейцами. Скорбный путь в неизвестность: утраты, страх, боль, гноище. Потерявшие близких и кров, утратившие надежду люди, много людей, тысячи пока еще живых. А в небе над железной дорогой вражеские штурмовики, а по обочинам дороги иной мир. Ни воинских частей, ни боев, ни бомбежек. Хмурые поселяне смотрели на эшелон с опасливым недоумением. Чужие, ставшие в одночасье инородцами, оборванные, голодные, подорванные ужасом войны люди на своих плечах принесли войну в их мирные дома. Да минет нас чаша сия!

– Я чувствую себя узницей передвижного зверинца, – говорила дочери Александра Фоминична.

Они добывали еду, выменивая ее на носильные вещи и украшения Александры Фоминичны. С каждым днем их без того скудный багаж становился все легче. В эшелоне участились случаи воровства, и Александра Фоминична увязала свои драгоценности в носовой платок. Узелок хранила на груди. Они недоедали, часто терпели жажду и нужду. А тут еще и Олька расхворалась.

На станции Кутейниково Гаша выбежала за водой. На предыдущих станциях эшелон стоял подолгу, и они маялись от страха, поглядывая из окон на небеса, прислушиваясь к звукам. Боялись бомбежки. По эшелону ходили слухи о налетах. Говорили, будто люфтваффе без зазрения бомбит составы с красными крестами на крышах.

Перед колонкой собралась очередь. Воду набирали с запасом. Гаша присела в сторонке и даже задремала. Ее разбудил стук буферов. На платформу с востока, со стороны Ростова, втянулся воинский эшелон. Гаша смотрела на переполненные теплушки, на мужчин в ватниках и ушанках. Зимнее обмундирование. Строгие, озабоченные лица. Окрики командиров. Прибывший состав загородил собой эшелон беженцев, и Гаша не заметила, как тот тронулся.

Дальнейшее стерлось у нее из памяти. Она помнила только ужас и руки незнакомого, пожилого солдата. Поначалу он стирал слезы с ее щек, приговаривая:

– Ну зачем же так убиваться-то! Погоди, сердечко-то лопнет. Смотри-ка, милая, воду-то разлила! Нешто слезами решила ведерко наполнить?

Потом он ходил за ней с ведром полным воды, пытаясь зачем-то взять за руку, поправляя на плече ремень винтовки.

Гаша нашла их в здании вокзала, возле заколоченного листом фанеры окошка кассы. Мать сидела на полу, подложив под себя их скудные пожитки. Оля спала у нее на коленях. Леночка вся в слезах, стояла рядом, тревожно всматриваясь в лица проходящих мимо людей.

– Я знала, что ты придешь сюда, – проговорила Александра Фоминична, открывая глаза.

Гаша окончательно растерялась.

– Зачем вы сошли с поезда?

– А как же иначе? – мать устало провела рукой по глазам. – Мне не справиться с ними без тебя. Если даже и суждено… так лучше вместе. Я не могу потерять и тебя.

Гаша в изумлении смотрела в покрасневшие, подернутые усталостью глаза матери, и сердце ее сжималось от жалости и любви. Ах, мама! Где твои шелковые платья, где твои юные поклонники, шляпки, духи и вуалетки? Ах, бедная, бедная мама!

Они побрели по замерзшей грязи к окраине Кутейникова. Угрюмая женщина указала им на проселок, ведущий к Горькой Воде. Сказала коротко:

– Да тут недалеко, может, и добредете, а может, и подвезет кто…

Проселок выбегал из селения в степь. На Ольку намотали все имевшееся в наличии тряпье и снова посадили Гаше на шею.

– Не знаю, мама, правильно ли мы поступаем, – проговорила Гаша. – В степи холодно. Может быть, стоило бы дождаться следующего состава?

– Если решила делать – не сомневайся, если сомневаешься – не делай…

– Я не сомневаюсь, мама…

* * *
Гаше запомнился хутор: стайка желтеньких огоньков посреди холодной степи. Они долго стучали в запертые ворота. Наконец им открыли. Женщина с обвисшим лицом с чадящей керосиновой лампой в руках посмотрела на них равнодушно.

– Не пущу. И не просите. Знаю ваши слова наперед: дети больны, еды нет, крова нет.

– Мы устали… – Леночка едва не плакала. Гаша и Александра Фоминична молчали.

– Учите детей клянчить, – обвисшее лицо женщины исказила злая гримаса. – А сами на плечах немца тащите. Коли не смогли отбиться, не смогли родину защитить, должны были все поумирать. Ступайте прочь. Авось господь вас с миром приберет.

И она захлопнула ворота.

– Ну и что! – шмыгнула носом Леночка. – А я и не устала. И есть не хочу! И еще погуляю. А ты, Олька?

Но сестра не ответила ей. У Оли зуб на зуб не попадал, ее бил озноб. Гаша бросила под забор узелок с бельишком, взяла девочку на руки, прикрыла полой пальто. Ах, как исхудала Оля в пути! Словно ссохлась, словно и ростом уменьшилась.

– Ничего, – проговорила Гаша. – Я в Кутейниково спрашивала дорогу. Тут осталось километров тридцать, не больше. Как-нибудь дойдем. Горькая Вода не хутор. Горькая Вода – село. Там кто-нибудь да пустит.

Пустая, степная дорога вела их от хутора к хутору. В одном из домов их пустили на ночлег и даже покормили, взяв в уплату за доброту серьги Александры Фоминичны. В другом доме они улеглись ночевать прямо на полу. Гаше плохо спалось. Она смотрела на оклеенный газетными листами потолок. Читала старые заголовки о трудовых победах, об успехах РККА в боевой и политической подготовке. А под газетными листами, издавая непрерывный шелест, бродили клопы. Утром и Леночка, и Олька оказались изрядно покусаны.

Следующую ночь, отчаявшись найти пристанище под крышей, они с немалым комфортом провели в копне сена. Гаша развела жиденький костерок, кое-как вскипятила пару стаканов воды, напоила Ольку теплым, и та уснула мертвым сном. Они жались друг к дружке, вдыхали пряный, сдобренный морозной свежестью аромат, и Гаша почти не чувствовала холода. Она слушала, как где-то совсем неподалеку в соломе возится, попискивая, мышиная семья, припоминала строчки из «Евгения Онегина», проговаривала шепотом любимые места, прижимая к груди и животу пылающее тело Ольки. А мир вокруг был так тих, словно и война умерла, словно они все, вместе с этой вот, приютившей их копной, и с полем, и с небом, усеянным звездами, теперь лежат в одной, огромной, братской могиле. В предрассветных сумерках голос матери показался Гаше тихим, робким, будто писк мышиной самки.

– Еще одна такая ночь, и мы потеряем Ольку, – проговорила Александра Фоминична…

* * *
Невеликое расстояние от Кутейникова до Горькой Воды с больной Олей на руках преодолели в три дня.

Вечером третьего дня, с вершины пологого холма они увидели колокольню храма. Беленькие дома, огороженные, по местному обычаю плетнями, гнездились вокруг него, будто грибы вокруг осины. Кривые улички сбегали к подножию холма, где в зарослях ивняка пряталось русло неширокой, сонной речки.

Леночка, словно обретя второе дыхание, бросилась вперед. Александра Фоминична и Гаша с Олей на руках поспешили следом. Возле околицы, там, где промерзший проселок вбегал в село, Гаша приметила паренька-калеку. Он нес на левом плече снопушку соломы, правой опираясь на высокий костыль.

– Это Горькая Вода? – спросила Леночка у парня.

– Горькая, – отозвался тот. – Горше не бывает.

– Мы ищем Серафима Петрована, – сказала Гаша. – С нами больной ребенок…

– В Горькой Воде все дети больные, – отозвался парень. – Вишь, молодуха, и я калека с малолетства.

– Значит, Петрована ты не знаешь? – спросила Гаша, теряя надежу.

– А вы ступайте ко храму, – паренек глумливо улыбнулся. – В позапрежние времена там бродягам подавали…

* * *
Они подошли к храму. Гаша остановилась. Подняла голову к небесам, ловя губами редкие снежинки, дважды проговорила «Отче наш» и снова пустилась в путь по лабиринту грязных, пустых уличек. Александра Фоминична рука об руку с Леночкой тащились следом за ней. Скоро они окончательно выбилась из сил.

– Сядем здесь, передохнем, – проговорила Александра Фоминична, указывая на оставленный кем-то под плетнем сноп соломы. – Может быть, твой добрый боженька и поможет нам…

Гаша баюкала Ольку, прикладывалась губами к ее огненному лбу. Звала ласково по имени, но девочка уже не слышала ее. Сухой, горячечный жар сжигал ее тельце, время от времени она принималась плакать, и тогда Гаша прикладывала ладонь к ее губам. Она слышала голос матери, тихо беседовавшей с кем-то. Наверное, Александра Фоминична пыталась успокоить встревоженную Леночку. Но что проку в утешениях, если над ними ночь, под ними схваченная морозом земля, а вокруг ни огонька в окошке, ни милосердия, ни надежды?

Внезапно яркий свет ослепил ее. Остро запахло керосином. Яркий фитилек лампы выхватывал из ночного мрака синие и алые пятна. Васильки, маки, длинная шелковая бахрома. Женщина в цветастой шали поверх синего, стеганого ватника стояла перед ней. Керосиновая лампа бросала светлые блики на ее одежду и лицо, показавшееся Гаше удивительно красивым и странно знакомым. Женщина заговорила, и звуки ее речи напомнили Гаше церковные песнопения. Гаша попыталась припомнить слова псалма, но они, вот досада, не шли на ум. Незнакомка склонилась к ней, протянула руку, пытаясь отвернуть полу пальто.

– Что там у тебя, милая? – расслышала наконец Гаша.

– Кто вы? – всполошилась она, и женщина что-то ответила ей. Но Гаша не смогла разобрать ни слова. Тельце Оленьки, ломкое и обжигающее, сотрясал озноб.

– Моя девочка больна, моя девочка больна! – твердила Гаша. – Нам бы немного хлеба и теплого молока.

– Все есть, – отвечала ей женщина. – И хлеб, и молоко пока есть.

– Кто вы? – снова спросила Гаша.

– Да ты сама-то не больна ли, девушка?

Гаша вздрогнула, ощутив у себя на лбу ее сухую, шершавую ладонь.

– Я – Надежда Пименовна, но ты называй меня просто Надеждой.

Следом за Надеждой Пименовной из темноты возник высокий хромой старик в длинном овчинном тулупе и высокой, казачьей папахе. Он, ни слова не говоря, вынул Оленьку из гашиных рук и будто котенка сунул под полу тулупа. Скомандовал:

– Пойдем…

И Гаша повиновалась.

– Тут со мной еще одна девочка, моя племянница, и моя мама…

– Так собирай свое стадо, пастушка, – отозвался старик.

Они долго и, казалось, бесцельно бродили по темным переулкам, сопровождаемые лаем дворовых псов. Странные, едва различимые тени шныряли в подворотнях.

Воротина скрипнула, и они ступили в широкий двор, со всех сторон обнесенный высоким плетнем. Где-то в темноте похрюкивал поросенок, и сонно переговаривались куры.

В сенях их встретила большая, под стать самой Гаше, женщина, как две капли воды похожая на старика.

– Это Клавдия Серафимовна, – серьезно сказал старик. – Она добра, как ее мать, и красива, как я.

Они вошли в большую чистую горницу. Справа большая белая печь, слева, за занавеской, – вход в спаленку, напротив входа, в углу – Богоматерь в богатом окладе, в центре горницы, под окнами стол и скамья, в левом дальнем углу большая кровать, при входе – сундук, покрытый вышитой кошмой. Богато.

Хозяйка легким, молодым движением скинула платок и ватник, схватила девочек, раздела, осмотрела внимательно обеих.

– Не беспокойтесь, – устало проговорила Александра Фоминична, присаживаясь на скамью. – Завшиветь не успели. Убереглись. Красные пятна – это клоповьи укусы. У маленькой жар, но это не тиф…

Последние слова замерли на ее устах, она повалилась на бок, на скамью, закуталась поплотнее в пальто и уснула.

– Ну и пусть, не трогайте ее, – проговорила Надежда Пименовна.

А Клавдия уже тащила из сеней ведра с горячей водой.

* * *
В горнице в запечье жила старуха с волосами белее печной золы, с ясными фиалковыми очами и молчаливым нравом. Дед Серафим называл старуху сестрой Иулианией, жена деда называла ее Юлкой, а их дочь и вовсе никак старуху не называла, хотя и относилась к ней, как к собственному дитяти. Старуха плохо ходила, плохо видела, мало разговаривала и подолгу молилась. В хорошую погоду Клавдия выносила старуху на двор, где та, беззвучно шевеля губами, безошибочно оборачивалась в сторону церковных куполов. Олька и Леночка спали с бабкой в запечном тепле, заплетали ее серые волосы в косы, растирали розовыми ручонками ее покрытые коричневыми старческими пятнами ладони. Бабка что-то нашептывала в Олькино ушко, и у той на лбу выступала испарина, и жар спадал, и губки розовели. Так текла их запечная жизнь несколько спокойных дней и ночей.

За время, проведенное в тепле, под крышей пропахшего ржаной опарой дома, Гаша отошла. Неотвязная тревога за жизнь Ольки отпустила ее, и она разговорилась: рассказала хозяевам о бомбежка Киева, о бегстве, о Запорожье, о Яринке и Миколайчике, о том, как отстала от эшелона, об их блужданиях по степи.

Александра Фоминична тоже потихоньку воскресала. Она нашла в себе силы для простого труда: и дрова пыталась колоть, и таскала, напевая арию Розины, воду из колодца, и топила баню, и полоскала длинные свои волосы в пижмовом отваре. Хозяин, Серафим Феофанович, и в глаза, и за глаза величал ее или барынькой, или Шурочкой, но смотрел с шутливым неодобрением.

– Вот только имена я забыла, – вздыхала Гаша. – Помню лишь название вашего села – Горькая Вода. А имен не помню…

– Каких имен? – спрашивала хозяйка.

– Имен родичей доброй Яринки, той девушки, что спасла нас…

Гаша заметила, как нахмурились, как переглянулись хозяйка и ее дочь.

– Пусть остаются, – тихо проговорила Иулиания за печью.

– Пусть, – подтвердила Клавдия, а Надежда ничего не сказала, только склонила седеющую голову.

* * *
Покой закончился ранним утром. Гаша проснулась вместе с курами до света и так лежала без сна, вперив взгляд в темный потолок. За печкой похрапывала Иулиания, Олька перестала хрипеть и лишь изредка покашливала, Леночки и вовсе не было слышно. Гаша знала, что в эту пору хозяйка и ее дочь уже на ногах, хлопочут на скотном дворе. Неугомонная Александра Фоминична наверняка вместе с ними. Гаша решила про себя: вот сосчитаю до пятиста и тоже поднимусь. Но на второй сотне стала отвлекаться, сон подкрался к ней и положил тяжелую ладонь на веки. Сон был обут в тяжелые, подкованные железом сапоги, у него оказалось не менее шести ног и он, подобно ее матери, не мог долго оставаться на месте. Так и стучал, так и притоптывал всеми своими ногами, возился, чем-то поскрипывал, терся боком о беленую стену дома.

– Wir müssen zusammenarbeiten, Mann. Haben zu helfen…[19] – молвил сон тихим голосом.

– Was können, сироты, wir für Sie tun? Wir Bauern, Pahari…[20] – был ответ.

Услышав слово «сироты», Гаша проснулась, но сон не уходил. На улице, под окном хаты продолжалась едва слышная бормотня и возня. Гаша замерла, вся обратившись в слух.

Говорили двое человек, одним из которых был их хозяин, Серафим Феофанович. Вторым собеседником оказался человек Гаше неизвестный. Да и кого она могла знать в Горькой Воде? Прожив в селе не более недели, она толком и со двора-то не выходила. Гаша взмокла от напряжения, силясь вникнуть в смысл фраз, произносимых на чужом языке. Ах как важно было в этот момент понять каждую фразу, вникнуть в смысл, верно угадать подтекст! И Гаше это удалось. Она припомнила и слова, и грамматику немецкого языка, изучение которого забросила пару лет назад за ненадобностью. Совсем скоро Гаша испытала странное удовлетворение, осознав, что говорит на этом языке намного лучше и деда Серафима, и его собеседника. Для обоих собеседников немецкий язык был чужим.

– Не притворяйся бедным, старик! Нам надо прожить бок о бок, пока война не кончится. Мы тоже здесь не по своей воле. Мы не хотим убивать крестьян. Мы воюем только с солдатами. Нам дело надо делать.

– Дело? – Гаше почудилось, будто Серафим усмехается. Вот смелый старик!

– Да. Дело. В селе будет развернут большой госпиталь. Нужны санитары, прислуга…

– Возьмите меня в сторожа…

– Старый шутник! – сказал третий голос, до сей поры молчавший. Но Гаша знала твердо – гостей трое, и все они в тяжелой армейской обуви. Она чуяла запах табачного дыма, чужой запах. Хозяин курил другой табак – отвратительно воняющий самосад. А гость курил табак хороший, прянопахучий, заграничный. Запах дыма напомнил Гаше аромат отцовских папирос.

– Охрану будет нести рота СС, – проговорил первый гость.

– Серьезное дело, – отозвался хозяин.

– То-то! Подумай, старик. Режима коммунистов больше нет. Вернутся старые порядки. Есть шанс хорошо прожить и при гансах…

– Есть… – согласился хозяин. – Санитарки, уборщицы, прачки, поварихи…

– …Истопники, конюхи, – продолжил второй гость. – Подумай, старик. Хороший паек гарантирован!

* * *
Гаша соскочила со скамьи. Сердечко ее бешено колотилось. Накинув на плечи платок, она пробежала через горницу в двери. Печь уже начала остывать, в хате стало холодновато, но Гаша не чуяла холода. Прикрывшись с головой одеялом, она выскочила в сени, прямо в объятия Александры Фоминичны.

– Вот в чем неудобство сельской жизни: нужник на дворе. Но это лучше, чем вовсе обходиться без нужника, как в том советской властью проклятом эшелоне…

Гаша прижалась к матери всем телом, горячо зашептала в ухо:

– Там люди, чужие люди!

– Да, мы с Наденькой видели их. Трое с ружьями, в военной форме…

– Они говорят по-немецки, мама? Это немцы? Но наш-то хозяин…

– Они говорят на немецком языке, Глафира. Но… – Александра Фоминична умолкла. Гаша снова почувствовала дурнотную усталость. Немцы! Все-таки враги настигли их! В ноздри навязчиво лез мерзкий запах пижмы. Ах, мама, мама! Кому теперь есть дело до твоих кос?

– Они коверкают слова, – проговорила Александра Фоминична. – Немецкий такой же чужой для них язык, как для деда Серафима.

– Они толковали о госпитале, мама! Им нужна рабочая сила. Мыть полы, стирать, выгребать дерьмо из нужников. Обещали за это паек.

– О, Серафим наш – добрый человек. Он конечно же обещал помочь. А как же иначе? – Александра Фоминична тяжело вздохнула. – Я тебе не сказала вчера… Мы ходили с Наденькой в лавку… Глядь, а их целое село. Странная форма у Венгерского корпуса. Ни на наших, ни на немцев не похожа.

– Венгерский корпус… венгерский корпус, – твердила Гаша, блуждая впотьмах по горнице.

Она заглянула в запечье, проведать девочек. Те спали. Гаша потянулась через них, заглянула в лицо Иулиании. Старуха лежала на боку, раскинув по подушке седую косу. Глаза ее были открыты, по лицу блуждала тень обычной ее печальной улыбки.

– Спите, бабушка. Ночь еще не кончилась, – прошептала Гаша.

– Христос с тобой, – отозвалась та. – Не отвергай и не будешь отвергнута.

* * *
К вечеру присутствие в селе вражеских войск сделалось явным. Вооруженные люди в чужой форме сновали повсюду, заходили на каждый двор с автоматами наизготовку. Гаша ежилась под их прилипчивыми взглядами, перевязывала платок, стараясь прикрыть лицо.

Командир части немецким языком практически не владел, он часто захаживал на двор Серафима Феофановича, о чем-то подолгу беседовал с ним на венгерском языке. Александра Фоминична и Гаша украдкой рассматривали лычки и шитье на его мундире, пытаясь угадать воинское звание. Наконец, посоветовавшись с Клавдией, сошлись на подполковнике.

– А батюшка твой, Клава, – поинтересовалась Александра Фоминична, – разве начальником был на селе?

– Коли он был бы начальником, венгерцы его уж поставили бы к стенке. Но батя хороший мужик, проходимистый. Когда я родилась, он есаулом был. А потом, когда все станичное начальство поубивали, батя как-то устроился в колхоз писарем. Мы-то выжили, а вот мои старшие братья… Их нет…

Гаша настороженно посматривала на Александру Фоминичну, но та смолчала. Да и Леночка все время путалась под ногами – не поговоришь. Гаша целый день старалась, как могла, не упускать мать из вида, не давать ей возможности вступать с хозяином в ненужные, откровенные разговоры. Но все старания ее оказались напрасными. Александра Фоминична принялась за деда Серафима вечером, перед отходом ко сну.

– Вы владеете немецким языком? – строго спросила она.

– Овладел в империалистическую, – ответил дед Серафим.

– Я тоже…

Щеки Александры Фоминичны зарделись. Хозяин усмехнулся:

– Знаю, знаю, о чем ты думаешь, барынька.

– Раз уж вы осмелились перейти на личности, я тоже скажу…

– Мама! – Гаша умоляюще сложила руки. – Олька больна, а ты!.. Эти люди приютили нас…

– Пусть барынька говорит, – дед Серафим широко улыбнулся. – Давно живу на свете, много всяких слов слышал. А может, и так станется, что от твоей Шурочки новые слова узнаю.

– А вы, вы… – Александра Фоминична сникла под строгим взглядом дочери.

– Это не немцы. Ночью родная Красная армия ушла за Дон. Ростов пал. Это всего лишь навсего венгерские части. Такие ж хлебопахари и огородники, как мы, грешные. У меня еще цел поросенок и дюжина кур. Еще корова пока жива. Но война – прожорливая тварь. И мне вас не прокормить.

Гаша застыла.

– Но ты не бойся, пастушка. Я тебя к венгерцам определю на грязную работу. Скажу, что вы – родня жены из Борисовки. Тем более что лжи в этом не так уж много. Они дадут паек. Советую работать исправно. Будешь разумна – сбережешь детей, будешь дурой – героиней, защитницей отечества сделаешься. На твой, на ученый, взгляд, барынька, какая участь ядреней?

Александра Фоминична молчала, уперев взор в чисто вымытый пол…
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Восторженный, смешливый шалопай, тщеславный и не злой – так рекомендовали ему Эдуарда Генкеля. Таким он и оказался. Невысокий, хрупкий, чрезвычайно подвижный, с открытым, улыбающимся лицом, с лейкой на пузе. Фронтовой корреспондент.

– Полтора года во Франции, – рапортовал он Отто, прикладывая руку к козырьку. – Я лечу с вами, и не хмурьтесь! Я – хороший попутчик. Имею фронтовой опыт.

И он похлопал рукой, затянутой в лайковую перчатку по пистолетной кобуре, болтавшейся на боку.

Они стояли на летном поле аэродрома, прятались от свежего ветерка под железным боком самолета. Эдуард без умолку болтал, но его голос тонул в гуле турбин, и Отто мог предаваться собственным размышлениям. Большая часть лабораторного оборудования находилась в чреве Gotha Go[21], остальное уже болталось в воздухе где-то над русской степью. Отто хотел лишь одного: поскорее оказаться на месте, распаковать оборудование и приняться за работу. Самые важные штаммы он хранил при себе, в специальном контейнере, который не выпускал из рук. К сожалению, сотрудники отделения инфектологии, ученые и врачи будапештской клиники «Терентет спринг» испугались войны, не захотели следовать за ним в Россию, а поэтому ему придется искать персонал на месте. Все эти грустные обстоятельства волновали его чрезвычайно и куда больше, чем смятение и гнев неуемной Авроры. Ах, он думал и о ней в последние минуты перед отлетом в неизвестность.

Они объявили о помолвке весной. С тех пор Отто потерял покой. Годы учебы в Венском университете и последовавшая за ними научная практика сначала на кафедре микробиологии, а впоследствии на кафедре иммунологии, диссертация доктора наук по тематике лечения тяжелых гнойных инфекций, светская жизнь в одной из прекраснейших европейских столиц – все это не оставило ему времени для женитьбы. Да и стоило ли связывать себя узами брака, в тот момент, когда мир распахнул ему объятия, обещая успех и славу? А с началом Мировой войны открылись новые, еще более заманчивые возможности. Ему предложили хорошую должность в одной из престижнейших клиник Будапешта. Прекрасное оснащение, квалифицированный, вышколенный персонал, инвестиции правительства… Конечно, после Вены, Будапешт несколько разочаровал Отто своей провинциальностью: не те голоса в опере, не так изысканны наряды и манеры дам, да и научный уровень специалистов клиники оставлял желать лучшего. Будапешт, хоть и европейская столица, но совсем не Вена. Нет, не Вена! Впрочем, после многолетней разлуки, родина приняла его тепло, и он стал снова находить удовольствие в привычной с детских лет кухне. Притерпелся к прическам, туалетам и непритязательным манерам соотечественников.

Они встретились впервые на одном из приемов, кажется, это случилось в доме профессора Гестени. Ей чрезвычайно шло имя Аврора – Утренняя звезда. Сверкающие, темно-каштановые волосы, блестящие глаза, упругая походка спортсменки, белые, подобные жемчугам зубы, открытая улыбка, буйный, фонтанирующий темперамент. Она ничем не уступала венским львицам, и ее невозможно было не заметить. Мужчины и восхищались ею, и побаивались. Женщины пытались завязать дружбу и всерьез ревновали. Аврора, младшая из дочерей старого аристократического рода, жила привольно, как хотела. Увлекалась конным спортом, живописью, автогонками. Последним и самым страстным из ее увлечений стала фотожурналистика.

Любили ли они друг друга? В этот ранний час, укрываясь от свежего ветра под боком транспортного самолета, Отто думал о своей любви к неуемной Авроре. Через несколько минут вибрирующая железная машина унесет его в неизвестность, в чужую, непознанную и непонятную страну, на театр военных действий, возможно, на смерть. А если его постигнет увечье? А если планы гитлеровских бонз пойдут прахом и победоносная война затянется? Станет ли Аврора ждать или он потеряет ее? Авроре прошедшей весной исполнилось тридцать три года, ему в начале лета стукнуло сорок пять. Они оба созрели для брака. Но в дело вмешалась война. Мысль о том, что он кладет жизнь и личное счастье на алтарь науки оказалась щекочуще-приятной. Чувство невосполнимой утраты, которое, как он слышал, посещает солдат перед отправкой на фронт, обошло его стороной…

На этом он и успокоился, засмотрелся на блеклый свет автомобильных фар. На летное поле выкатил небольшой грузовичок с опознавательными знаками особой дивизии СС. От грузовика отделились одинаковые, словно отлитые в одной форме оловянные солдатики, черные фигурки в круглых касках. Лишь одна из них отличалась от прочих формой головы.

– А вот и прибыла наша охрана, – сказал Отто Эдуарду. – Сейчас мы поимеем удовольствие свести знакомство накоротке со штурмбаннфюрером Зибелем и его подчиненными.

Лицо штурмбаннфюрера скрывала тень от козырька фуражки. Отто видел лишь заостренный кончик прямого арийского носа, злые губы и твердый, безукоризненно выбритый подбородок. Глубокие носогубные складки и дрябловатая шея выдавали возраст эсэсовца. На вид ему было не менее пятидесяти, но он был прям и подвижен, перемещался стремительно, уверенной походкой властного человека. Зибель, небрежно приложив два пальца к козырьку, отрекомендовался им по-венгерски:

– Я и есть тот самый Зибель, Герберт Зибель – ваша надежда и опора на ближайшие полгода. А может, и на более длительный срок, если на то будет воля Всевышнего!

Эдуард вытянулся во фронт и прищелкнул каблуками, салютуя.

– А! Достойнейший представитель ведомства Геббельса, – губы Зибеля изогнулись в улыбке. – Ваша братия имеет странное обыкновение пренебрегать осторожностью. Лезут всюду, знаете ли, не считаясь с обстоятельствами, а потом мы, простые рабочие лошадки войны, расхлебываем последствия неуместного мужества профанов. Держитесь крепче за вашу лейку, Генкель! Но не забывайте о наставлениях старины Зибеля!

Красноречие штурмбаннфюрера прервал штурман самолета. Он возник из сумерек, подобно призраку в летном шлеме и меховых крагах. Доложил коротко:

– К взлету готовы, господин штурмбаннфюрер! Прогноз погоды неблагоприятный. Ветер усиливается.

– Все в самолет! – скомандовал Зибель. – Эй, Рейнбрюнер! Поторопитесь! Марш, марш! Прошу и вас, господа. В такую погоду промедление чревато большими неприятностями.

– Похоже, господин Зибель и нас с вами взял под команду, – весело прошептал Эдуард, склоняясь к уху Отто.

Ах, мальчишка! Даже его одеколон имел странные цитрусовые, детские тона. Да разве такие ароматы должны исходить от настоящего воина рейха?

* * *
Их основательно поболтало и при взлете, и на посадке. Но сам полет не оставил следа в воспоминаниях Отто. Просто они летели на восток, на восходящее солнце. Под равномерное гудение турбин, его мысли снова вернулись к Авроре. Да, он стал женихом в сорок пять лет, а теперь, едва обретя надежду на семейное счастье, вынужден пожертвовать ею в угоду науке. Ему необходимо опробовать новые препараты. По слухам, боевые действия на востоке затягивались, и завершение войны к Рождеству многими и в самом рейхе, и в странах – союзницах Германии ставилось под сомнение. Говорили, что в России пленены сотни тысяч людей. Многие из отважных воинов вермахта ранены или убиты. За неделю до вылета ему звонил коллега из Вены. Он косвенно подтвердил эти слухи и настоятельно советовал Отто не откладывать вылет в район юго-восточного фронта. Пребывание вблизи передовой открывало большие возможности. Препараты требовали апробации на реальных пациентах…

* * *
В салоне самолета, закурив черепаховую трубку, Эдуард разложил на коленях карту Западной России. Все пространство от границы с Польшей и Румынией до Уральского хребта было испещрено его карандашными пометками. Отто увидел красные и синие стрелы. Все они остриями смотрели на восток. Синие стрелы упирались в точку, обозначавшую столицу этой страны – Москву, а также в большую реку, извилистое русло которой пересекало Русскую равнину с севера на юг. Отто прочитал ее название: Дон. Синие стрелы убегали дальше к востоку, туда, где коричневым цветом обозначался горный хребет, где вилась самая крупная из обозначенных на карте рек – Волга.

– Вот тут еще один русский форпост, – Эдуард ткнул пальцем в карту. – Казань. Русский язык очень странный, не правда ли? Казань – какое странное слово!

– На Русской равнине живет много народов. Есть и довольно многочисленные. Не все они русские, – проговорил Отто.

– Да какая разница? Русские есть русские! – воскликнул Эдуард. – Дикий, необузданный, подлый, рабский народ! «Грабь награбленное» – как вам нравится их девиз? Теперь они поплатятся за свои воровские ухватки! Теперь ими будут управлять надежные люди, имеющие представление о законе и порядке! Рабы не должны выходить из воли господ, а большевикам и евреям оказалось не по силам управиться с неисчислимыми, подлыми стадами. Так пусть уступят место нам, арийцам!

– Покорение России – вопрос нескольких недель. Но дальше начнется тяжкая работа по приручению диких, голодных, безграмотных масс к арийскому порядку, – задумчиво проговорил Зибель. – Нам предстоит долгая борьба. И те, кто думает иначе, – жалкие дураки.

– Мне странно слышать ваши слова, – заметил Отто. – Перед войной, когда я еще работал в Вене, ученые из России неоднократно приезжали к нам. И у меня сложилось о них самое благоприятное впечатление.

– Держу пари, – усмехнулся Зибель, – что все, кто вам так понравился перед войной в Вене, уже сгинули с лица земли или догнивают где-нибудь в Сибири. В противоположность нашему фюреру, «Отец народов» с трудом воспринимает научные новшества. Россия отстала от нас на века.

И он поднял руку в приветственном жесте наци. Его подчиненные отозвались на приветствие дружным «Зиг хайль!».

* * *
Самолет приземлился в голой, подернутой легкой туманной дымкой степи. На горизонте виднелись вытянутые силуэты тополей.

– Ну что же, – задумчиво проговорил Отто, отстегивая ремень. – Видно, не такая уж дичь. И здесь сажают тополя вдоль дорог. И здесь люди живут.

Но ни Зибель, ни Эдуард не слушали его. Штурман уже открыл дверь и выкинул наружу ступени трапа.

Снаружи оказалось тихо и безветренно. Штурман вполголоса нахваливал и себя, и пилотов, дескать, совершать посадку при таких погодных условиях на незнакомую площадку могут только истинные ассы. А Зибель, словно не слыша его, всматривался вдаль – туда, где из туманный дымки выступал невысокий холм. Клочья сизого тумана стелились по его склонам, оставляя открытой округлую вершину, увенчанную высокой башней.

– Это колокольня, – словно услышав мысли Отто, проговорил Зибель. – Дом их никудышного божества.

– Почему же никудышного? Разве они не христиане?

– Они недочеловеки и разругались со своим богом, как сварливые бабы собачатся на базаре. Эй, Генвель! Это и есть все ваше вооружение? По прибытии в Горькую Воду зайдите к Рейнбрюнеру. Он выдаст вам «беретту». И еще: смотрите в оба, Генкель! Русские коварны. Дикий зверь способен искалечить своего укротителя, даже будучи запертым за колючей проволокой.

Подчиненные Зибеля, повинуясь коротким командам, отдаваемым его заместителем, принялись выгружать из самолета оборудование. Отто огляделся. Неподалеку он заметил второй самолет. Кресты свастики чернели на крыльях. Возле него не наблюдалось никакого движения. Видимо, ящики с оборудованием были уже выгружены и направлены на место, в Горькую Воду.

– Надеюсь, мы удачно выбрали место, – снова заговорил Зибель. Голос его звучал глуховато во влажном воздухе, не так резал ухо гавкающий, прусский диалект. Смысл его отрывистой, ироничной речи ускользал. Отто глубоко вдыхал влажный, пропитанный ароматами осени воздух, как истый курильщик втягивает с непонятным для других наслаждением табачный дым. Отто старался с первых же минут получше пропитаться воздухом этих мест, проникнуться, понять. Серый, пластинчатый туман, тишина сельской местности, которая казалась особенно оглушительной после нескольких часов, проведенных в гудящем чреве самолета, – все напоминало ему родину.

Между тем на летное поле втянулась вереница машин: одна легковая и несколько грузовых. Человек в форме инженерных войск Венгерского корпуса вылез из «мерседеса» и направился к ним. Отто приходилось встречаться с ним в Будапеште – Вильгельм Патаки, обер-интендант. Он заверил Отто, что поселение Горькая Вода, расположенное на западной окраине Ростовской губернии, отлично подходит для их целей.

– …Военнопленные прибудут на следующей неделе, а вторая вышка до сих пор не достроена. О чем думают инженеры Рихарта? Или они хотят, чтобы русские завшивленные мужланы растеклись по окрестным оврагам?..

– О чем вы, штурмбаннфюрер? – всполошился Отто. – Военнопленные? В Горькой Воде будет построен лагерь? В Горькой Воде есть и амбулатория, и небольшая психиатрическая клиника. Оба здания расположены компактно за одним забором. Имеются небольшие лабораторные помещения, которые вполне возможно расширить. При чем тут лагерь для военнопленных?

– Уже построен, – Зибель обернулся к нему. – Однако эти недотепы-инженеры, ваши земляки, господин Кун, позволили себе допустить массу недоделок…

* * *
От полевого аэродрома до Горькой Воды оказалось не более пяти километров по непролазной грязи. Несколько раз их автомобиль безнадежно застревал, и отделение эсэсманов в полном составе выпрыгивало из кузова грузовика, чтобы извлечь их «мерседес» из колеи. Эдуард скакал по обочине дороги, не отнимая видоискателя «Лейки» от лица. И при этом ни разу не оступился. Вот она, репортерская выучка!

– Да тут и пешком можно дойти, – храбрился он. – По стерне веселей шагается, нежели по эдакой-то грязи.

– И не вздумайте! – рявкнул Зибель. Штурмбаннфюрер расположился на заднем сиденье, рядом с Отто, и руководил действиями своих подчиненных через опущенное окно. – Вы плохо вооружены и чрезвычайно беспечны! Я запрещаю вам, слышите? Запрещаю покидать Горькую Воду без соответствующего сопровождения.

Их «мерседес» снова, в который уже раз, выбрался из вязкой грязи. Чрезвычайно довольный собой и своей «Лейкой» Эдуард вскочил на свободное место рядом с водителем, Зибель поднял стекло и продолжил нотации:

– Неблагодарная работа у интендантской службы! Наладить мало-мальски сносную жизнь в таких местах, среди… Эх, забыл, как это по-русски… – проговорил Зибель. – Проклятый язык! Шипящие звуки! Поистине змеиное коварство! Не завидую вам, господин Кун. Найти помощников в такой среде… На пять человек местных требуется хоть один из моих парней с автоматом и полным магазином патронов для поддержания порядка.

– Не следует приниматься за дело, не веря в удачу, – примирительно заметил Отто. – Следом за мной прибудут двое хороших врачей – патологоанатом и инфекционист – специалист по гнойным инфекциям. Общими силами, я надеюсь…

– Вот именно! – прервал его Зибель. – Общими силами! Вашими и моих ребят!

Эдуард задорно рассмеялся.

– Я буду помогать, господин Кун! У меня задание редакции: объехать окрестные селения, собрать материал о зверствах большевиков. Может быть, и я пригожусь для вашего гуманного дела. Вы ведь рассчитывали на добровольцев, волонтеров, не так ли? Я доставлю их вам!

– Чему ты радуешься? – Зибель внезапно перешел на «ты». – Надеешься своей храбростью напугать смерть?

– Смерть – естественное завершение жизни, – беззаботная улыбка Эдуарда сияла в зеркале заднего вида. – Вам ли, истинному поклоннику творчества мейстерзингеров, не знать этого?

– Хочешь поиграть с судьбой? – проговорил Зибель. Впервые за все время их пути к Горькой Воде штурмбаннфюрер обнажил голову. Череп его оказался безукоризненно гладким – ни единого волоска, лицо продолговатым. Высокий лоб от виска к виску пересекали глубокие складки.

Эдуард усмехнулся.

– Когда придет старуха с косой, а она скоро тебя настигнет, – продолжил Зибель, – найди в себе силы принять ее достойно. Не струсь. Продай ее русским подороже. Скоро, скоро ты увидишь, как они сражаются. Постарайся перенять лучшее, не стесняясь запятнать хваленую арийскую цивилизованность патиной варварских привычек.

* * *
В Горькой Воде Вильгельм Патаки приставил к Отто увальня Урбана Фекета.

– Ефрейтор Фекет! – произнес вислоусый мадьяр с короткими, под крутобокого крестьянского конягу закрученными ногами.

– Из каких мест? – коротко осведомился Отто.

– Из Ерчи, – рапортовал Фекет.

– Почти земляки, – вздохнул Отто.

– Я умею готовить, – заверил его Фекет. – Перкельт, паприкаш, ну и гуляш[22], конечно. Что господин пожелает. Говядина в этих местах пока водится.

Фекет засмеялся, являя миру крупные, белые зубы.

– Ты познакомился с местным населением, Фекет?

– А то как же? Милые люди. Пашут землю, сажают на огороде горох и прочие овощи. Тут все почти как у нас. И абрикосовые деревья растут в садах.

– Мне нужны помощники, Фекет.

– Слушаю, господин! Завтра местный староста будет у вас.

* * *
Утром пришел сельский староста, смурной, огромный, седобородый, в длиннополом тулупе и высокой казацкой шапке. На пороге кабинета он снял шапку, явив взору Отто лихо завитый, белый чуб, поклонился низко, но с достоинством, представился:

– Серафим Феофанович Петрован.

Неугомонный Эдуард ответил ему столь же глубоким, ироническим поклоном, спросил коротко:

– Вы говорите по-немецки или нужен… толмач? Которое из трех слов является твоей фамилией?

Слово «толмач» Эдуард произнес на русском языке, забавно коверкая и ухмыляясь.

– Нет, господин, переводчик мне не нужен. Фамилия моя – Петрован, – староста произносил немецкие слова чисто, почти без акцента, но очень уж медленно. – Немецкой речью я владею, но пишу плохо.

– Учил? – не унимался Эдуард.

– В плену прожил долго, – спокойно отвечал старик. – С девятьсот шестнадцатого по девятьсот восемнадцатый год…

– Погоди, дружище, – Отто поднялся, вышел из-за стола, положил ладонь Эдуарду на плечо. – Подчиненные передали мне, что вы можете помочь. Нужны люди, знающие немецкий язык и готовые к черной работе.

– Есть такие люди, – отвечал старик.

– Знание языка, по моим понятиям, подразумевает ведение записей под мою диктовку. Наверное, в вашем селе нам будет затруднительно найти таких…

– Я привел племянницу. Она может и писать, и говорить на вашем языке, господин… – ответил староста.

– Полковник медицинской службы второго Венгерского корпуса, – Отто старался произносить слова отчетливо. – Мне необходимо удостовериться. Вашей племяннице предстоит сдать экзамен.

Старик снова поклонился. Привели девушку. Крупная, с прямыми плечами и спиной, она высоко держала подбородок. Длинные светло-русые ее волосы были заплетены в две тугие косы. На болезненно-бледном, усталом лице розовым бутоном алел рот, глаза были влажны, зрачки расширены, она всеми силами старалась скрыть снедавший ее страх, и это ей неплохо удавалось. Девушка села на предложенный стул, одернув простую опрятную юбку.

– Я не знаю, чему вас учили, фройляйн? – спросил Отто на немецком языке.

– Петрован, Глафира Петрован, – проговорил старик и добавил, обращаясь к девушке по-русски: – Ну что же ты, Гаша?

– Я читала «Ифигению в Тавриде» и книгу песен «Анетта», «Оду к радости»[23]. Больше ничего не смогла найти из веймарских классиков на языке оригинала, – она говорила тихо, медленно, старательно подбирая слова, и ни разу не ошиблась.

– О, дикая страна! – Эдуард всплеснул руками.

Отто диктовал ей статьи из учебника по биологии, а она писала, забавно выставив наружу кончик розового языка. Писала аккуратно, изящно наклоняя буквы вправо. Отто смотрел на серебряную сережку с изящно ограненным аметистом – словно сиреневая звездочка примостилась отдохнуть на нежной девичьей мочке, под светлым завитком. От нее пахло березовым дымом и пропаренной, гречневой крупой.

– Вы приняты на службу в госпиталь, – сказал Отто. – Подойдите к обер-интенданту. Он выдаст вам униформу и паек, а в конце месяца получите жалованье.

* * *
Он снова увидел ее на следующий день, когда с железнодорожной станции прибыл груз с оборудованием. Одетая в белый халат и бахилы, она раскладывала по шкафчикам чашки Петри, отмеривала цилиндром и разводила в ведре дезинфекционное средство. Работала споро, уверенно, так, словно выполняла простую лаборантскую работу не впервые. Отто застыл в дверях лаборантской, наблюдая за ее движениями. Выверенные, точные, экономные. В ее крупном теле таилась огромная сила. Вот она наклонилась к деревянному ящику. Между досок выступали желтые завитки древесной стружки. На боку, на этикетке надпись на немецком языке: «Лабораторная посуда». Крышка ящика заколочена гвоздями. Девушка смотрит по сторонам, что-то ищет взглядом. Ей нужен гвоздодер. Вот она берет в руки инструмент из кованого металла, орудует им. Крышка отваливается в сторону, скалясь искривленными ножками гвоздей.

– Ловко, – бросает Отто.

Она оборачивается, щеки ее розовеют, в глазах появляется влажный блеск. Гвоздодер с металлическим стуком падает ей под ноги. Она смущается, щеки ее становятся пунцовыми.

– Русские девушки в таком юном возрасте читают Шиллера и Гёте? – Отто улыбнулся.

– Не все… – она заметно смутилась, отвернула лицо. Для работы она забрала косы под цветастый платок с бахромой. Такие платки носят женщины в этих краях, а у нее платок был белый с большими бордовыми и розовыми цветами.

– Разве обер-интендант не выдал вам специальную шапочку?

– Прошу прощения, господин Кун, – голос ее срывается. Она принимается развязывать платок, косы змеятся по ее плечам и, о чудо, он видит у нее в волосах атласные синие ленты.

– Синие глаза, синие ленты, алые губы, розовые ланиты, – Отто слышит собственный голос словно со стороны. – О, Россия! Синее и алое на белом!

А девушка между тем достает из кармашка шапочку из белой саржи с красным крестом и длинными тесемками. Она старательно заправляет косы под шапочку, но русые змеи, перевитые синими лентами, не умещаются под ней.

– Ах, вот в чем дело! – смеется Отто.

– Я укорочу косы, – обещает она.

Глаза ее влажно сверкают. Что с ней? Она напугана или возбуждена?

– Это недоработка обер-интенданта, фройляйн! Оставьте все как есть. Оставьте ваш чудесный платок.

Вот он, повод подойти ближе. И Отто приближается к девушке, отбирает у нее белую шапочку с тесемками, поднимает с пола цветастый платок.

– Я знаю, как это делают венгерские женщины, – произносит Отто. – Моя бабушка была простой крестьянкой, и она носила платок вот так…

Он снова слышит ее запах, но теперь дело подпорчено карболкой. Ах этот березовый дым и пропаренная гречиха! Ароматы России!

– Я пробыл в России совсем недолго, но успел полюбить эту страну.

– Эти места похожи на вашу родину, господин?

– Отто…

– Господин Отто.

– Хорошо, пусть так. Эти места не похожи на мою родину, но они полны очарования. Они пленительны. Вы не находите?

Она подняла ладонь, убрала бахрому со лба. Ему наконец-то удалось поймать ее взгляд.

– Я думаю, мы сработаемся, – проговорил он. – Мне необходимо написать научную статью. Может быть ряд статей. Надеюсь, что моя работа здесь выльется в полноценный научный труд. Вы могли бы помочь…

– Как?

– Я буду диктовать, вы записывать. Договорились?

– Конечно…

– Когда придет время – пришлю за вами ординарца, фройляйн.

* * *
Русские часы в его кабинете пробили шестнадцать раз. Хозяйка называет их чудным русским словом «ходики». Там, над цветастым циферблатом, за резными створками живет своей собственной жизнью странное, выкрашенное зеленой масляной краской существо. Каждые полчаса оно появляется из-за створок, чтобы поприветствовать Отто. За синим переплетом оконца уже догорает багровый, русский закат. Солнце зависло над изломом горизонта, окрашивая предметы в его комнате в розово-оранжевые тона. Стопка подушек, прикрытая ажурной салфеткой, синее стеганое покрывало с подзором из плетеных кружев, в воздухе витает аромат березового дыма и пропаренного зерна гречихи. Как зовут эту девушку с синими атласными лентами в волосах? Глафира, Гаша… Молодая, сильная, отважная.

А за окном русская степь, плетень, почернелые пеньки стерни торчат из-под тощенького снегового покрывала. Скоро их прикроют сугробы.

В дальнем углу двора дымит низкая труба. Баня. Странное слово, обозначающее бревенчатый домик. Внутри домика чан с горячей водой и большая печь с каменкой. Каменка – еще одно чужое слово, ласковое, нежное. Напротив каменки высокие деревянные нары. Полок. Доски чисто выскоблены, потолок низкий, под ним крошечное оконце. В бане всегда царит сумрак. Отто слышал, как хозяйка пугала соседских детишек лешим, якобы живущим в бане, на чердаке. Если баню истопить, леший на своем чердаке оборачивается вокруг теплой печной трубы и громко сопит.

Отто вышел на крыльцо, закурил. Мрия-бобылиха суетилась вокруг бани то с ведрами, то со стопками дров. Ее пестротканая душегрея мелькала в сумерках туда-сюда. Следом за нею катался на своих ногах-колесах неугомонный Фекет. Они оживленно переговаривались о чем-то. Она говорила на родном наречии, он почему-то на коверканном немецком языке. При этом они, судя по всему, прекрасно понимали друг друга. Время от времени Отто слышал, как хозяйка произносит его имя:

– Господин Оттого… господин Оттого…

– Баня готова, господин Кун! – голос Фекета прозвучал глухо из темноты. Отто поднял лицо к небу. Ночь уронила на его лоб первые снежинки.

* * *
Отто заметил ее издали и поначалу не узнал. Неопрятно одетая, с растрепанной прической она тащила через госпитальный двор тяжелую бадью.

– Фройляйн Гаша! – окликнул он ее, но она не обернулась, и он позабыл о ней до вечера.

Пришел транспорт с первой партией больных – пять тяжело раненных бойцов вермахта. Один из них – летчик с оторванной кистью руки. Потом еще один транспорт, еще раненые, тяжелые, едва живые люди, с оторванными конечностями, обожженные. Отто, увлеченный осмотром пациентов, не вспоминал о Гаше.

А вечером она явилась сама. Умолила сначала часового, а потом и Фекета пропустить ее, стала робко в дверях, ждала терпеливо, пока Отто поднимет взгляд от бумаг.

– Что-то случилось, фройляйн? – он старался казаться холодным и не задерживать на ней взгляд, как делал обычно. Слишком уж хороша была она в измятой, с надорванным подолом юбке, с растрепанной косой, без ленты, без обычных женских прикрас. Ах, ее глаза блистали тревогой.

– Что-то случилось? – повторил он.

– Моя мать больна. Тиф.

Не говоря ни слова, он поднялся, накинул на плечи шинель, схватил стетоскоп. По улице тащил ее под руку, стараясь унять дрожь от внезапно накатившего возбуждения. Она была так близко, так же пахла березовым дымом. Но на этот раз к запаху дыма примешивался ощутимый аромат крови. Что это? Признак наступления менструации? Ах, нет же! Она весь день возилась с ранеными!

* * *
Ему казалось, будто они бесцельно бродят по уличкам и закоулкам Горькой Воды, будто они влюблены, и время, и поздняя осень, и липкая грязь под ногами утратили для них всякое значение. Глафира время от времени заглядывала в его лицо, и он видел надежду с примесью застарелой усталости, он видел доверие, лишь слегка омраченное привычным страхом утраты. Она надеялась на него так, словно он являлся могущественным жрецом. Наконец они достигли дощатых ворот. За невысоким плетнем виднелся беленький домик с выкрашенными синей краской ставнями посреди запруженного полужидкой грязью двора. Из-за покатой соломенной крыши выглядывали голые ветви старой яблони, чуть в стороне теснились черешни и ягодные кусты странного, колючего растения, называемого крыжовником. На противоположной стороне двора, под навесом был разложен нехитрый крестьянский инструмент, там же располагались загон и сарай для скота. Так выглядели все зажиточные усадьбы в этих местах. Гаша открыла калитку. Зычно звякнул надвратный колокольчик.

Внутренне устройство дома старосты мало отличалось от временного жилища Отто. Та же горница в три окна, те же скамьи, застеленные домоткаными коврами, тот же сумрачный лик скорбящей Мадонны, подсвеченный жиденьким огоньком лампады. Большую часть комнаты занимала огромная, свежевыбеленная и жарко натопленная печь. Кто-то возился и шептался за ней. Время от времени слышался надрывный, на высокой ноте, плач. В углу стояла кровать с металлическими шишечками на спинке.

– Это дети, господин Отто, – шепотом пояснила Гаша. – Мои племянницы, сироты.

Больная лежала на кровати, накрытая до подбородка теплым стеганым одеялом. Женщина оказалась немолода, на вид ее было не менее сорока пяти лет. Очень похожа на свою дочь, только, на вкус Отто, еще красивее. Лоб и щеки ее покрывала испарина, в разметанных по подушке волосах – ни сединки. Отто сосредоточенно выслушал больную, посмотрел белки глаз, язык, справился о температуре.

– Это не тиф, – сказал он удовлетворенно. – По счастью, фройляйн ошиблась. В данном случае мы имеем дело с заурядной инфлюэнцей. Как вы чувствуете себя, милая?

Он взял больную за руку, чтобы еще раз пощупать пульс.

– Мой дочери, мои внучки… они здоровы? Они со мной? – ответила больная.

– Как ваше имя? – спросил Отто по-немецки. Он глянул на Гашу, надеясь, что та переведет, но больная опередила ее.

– Александра Митрофанова… Александра Фоминична… Мои дочери – Женя и Глафира… Мы бежали из Киева… долго скитались… мои девочки… танки в Борисовке… кровь в Днепре… – она бормотала, словно в бреду на чистейшем вестфальском диалекте.

– Как, разве ее фамилия не Петрован? – Отто обернулся к хозяину дома.

– Моя фамилия – Митрофанова, – одними губами ответила Гаша. – Мы пришли к дяде Петровану из Борисовки.

Отто заметил, как она посматривала на мать, какой живой тревогой светились ее глаза, как трудно задышала, как распахнула глухой ворот кофточки, обнажив ложбинку в основании шеи. Отто снова испытал мучительный порыв возбуждения. Только бы не выдать себя раньше времени! Он обернулся к больной, но та уже впала в тяжелое, тревожное забытье.

Хозяин дома и пожилая крестьянка, в цветном платке с бахромой и темном платье до щиколоток стояли плечом к плечу при входе в комнату. Хозяин пристально смотрел на него из-под нависших, седых бровей.

– Разве фройляйн не ваша племянница? – Отто напустил на лицо самую обворожительную из своих улыбок.

– Она моя племянница, – твердо сказал старик. – Они пришли из Борисовки. Они – беженцы.

Уходя, он услышал, как старик что-то шепнул Глафире.

– Ты нравишься ему. Ублажи уж его. Прояви старание, – сказал он, и Отто запомнил его слова. Странные русские слова: ублажить, старание…

* * *
На следующий вечер, после тяжелого дня в госпитале, Отто послал за Гашей Фекета. Она явилась так скоро, словно всю дорогу бежала.

– Я продиктую наброски статьи, фройляйн. Присаживайтесь, – он старался держаться так, будто и не было вчерашнего визита в дом Петрована. А она бестрепетно уселась на табурет, оглядела письменные принадлежности. На лице ее, как обычно, немного усталом, лежала печать безмятежности.

– Готовы? Я начинаю диктовать, а вы старайтесь писать разборчиво. Итак. Для первой серии опытов необходимы пациенты в разных стадиях развития гнойной инфекции раневых поверхностей, как огнестрельных, так и осколочных ранений. Для участия в эксперименте необходимо привлечь не менее десяти человек – добровольцев в возрасте двадцати – сорока пяти лет. Динамика угнетения развития стафилококка, энтеробактерий, псевдомонад, бактероидов, грибков фиксируется при помощи селективных сред в лабораторных условиях… Вы успеваете, фройляйн? – спросил Отто.

– О, да! Когда речь идет о медицинских терминах, мне проще, – она улыбнулась. – С разговорной речью немного сложнее…

– Вы хорошо разбираетесь в медицине?

– Да. Мой отец был врачом. И моя мать. Она преподавала биологию в медицинском институте…

– Помнится, вы говорили, что вас не приняли в университет. А между тем, несмотря на молодость, вы чрезвычайно одаренный врач. Вы можете стать классным инфекционистом. Я наблюдал, как вы работаете. Кроме старательности и трудолюбия вы обладаете даром. Это несомненно! Нет, не смущайтесь. Я просто констатирую факт.

– Меня не приняли из-за отца. Несколько лет назад он пропал. Нам сообщили, что он виновен во многих преступлениях и что он признал свою вину…

– Вы верите этому?

Она молчала.

– Вы ненавидите советскую власть?

Она отвернула лицо.

– Отвечайте!

– Я люблю свою родину и еще…

– Что?

– Я верую.

– В советскую власть?

– Нет, в Бога и в Святую Троицу.

Она снова, как при первой их встрече, вздернула вверх подбородок. Он улыбнулся.

– Хорошо, милая фройляйн! Надеюсь, твердость вашей веры поможет нам достичь наших целей, ибо наши цели гуманны и ни в чем не противоречат Священному Писанию. Итак, оставив в стороне эмоции, вернемся к нашей науке…

Гаша писала старательно, по обыкновению выставив наружу кончик языка. Перо шуршало, выводя на листе слово за словом, она откладывала исписанные листы в сторону. Ах, он успел за эти дни полюбить ее странную повадку, переворачивать исписанный лист тыльной стороной кверху. Крупная, сильная кисть, длинные пальцы, а запястье узкое, нежное, сквозь тонкую кожу просвечивают голубые вены. Отто тяжело вздохнул, снял очки, потер глаза.

– Вы больны? – она наконец подняла голову и посмотрела на него.

– О, да…

– Как же так? – она растерялась, глаза ее отуманились горечью. – Разве вы не можете себе помочь? Вы же врач… Инфлюэнца заразна и…

– Это не инфекция. Видимо, ко мне пристала ваша русская тоска. Эти степи вокруг и эта тьма… Разве может человек всегда быть один? Я грущу и от этого… Я много старше вас, фройляйн, и уже познал себя. Со мной всегда так. Стоит только удалиться от дома, от близких и начинается… И ничего нельзя поделать!

Она опустила голову и уставилась в исписанные листы. Потом что-то сказала на русском языке. Он улыбнулся:

– О чем вы, фройляйн? Не обо мне ли грустите?

– Вы скучаете по жене?

– Я не женат.

Она снова посмотрела на него, на этот раз с недоверием.

– О, да! Я – выродок. Сущий выродок. Погряз в науках, не успел жениться.

– Я готова, если вам угодно, помогать во всем… – внезапно проговорила она. – Вы только подскажите как. Руководите мной.

– Какая вы отважная девушка! И красивая…

– При чем тут отвага? – она смутилась.

– Настоящие женщины находят удовольствие в повиновении, – проговорил он. – Вы из таких?

Полумрак не помешал ему заметить, как зарделись ее щеки.

Недолго помолчав, она ответила вполне твердо:

– Да. Но, видимо, я еще не познала себя.

– Тогда у вас есть возможность познать меня. Познать до дна. Я готов открыться вам. Открыться весь, отдаться всецело. И тогда, через меня вы, может быть, лучше познаете себя самое…

Она кивнула, не поднимая глаз. Что это, притворное смирение, или?..

* * *
Ноябрь катился к концу, но зима все не наставала. Снег выпадал и таял, растворяемый ледяными дождями. Ни осень, ни зима. Вот она, знаменитая русская тоска, скука. Фронт затих в отдалении. В госпитале жизнь шла своим чередом. Лабораторное оборудование было распаковано и расставлено по местам. Дизель-генератор запущен. Штурмбаннфюрер Зибель отбыл в соседний городишко да и пропал, занятый какими-то неотложными делами. То ли застрял в непролазной грязи, то ли перестал волноваться о судьбе своего подопечного. А тут и первые пациенты прибыли. Началась настоящая работа. Гаша по многу часов проводила в лаборатории, вела записи, брала кровь у пациентов, готовила лабораторные образцы.

Наступившая наконец гнилая зима принесла под полой первые неудачи. Трое пациентов – немецких солдат, добровольно согласившихся на применение нового лекарства, умерли от прогрессирующей гнойной интоксикации. Лекарства, изобретенные Отто, не дали ожидаемого эффекта. Четвертому пришлось ампутировать обе ноги. Но операция была сделана слишком поздно. Умер и он. Отто корпел в реакторной, кричал, ругался. Удрученный и злой он вспоминал о Гаше только по вечерам, когда требовалось делать записи. В хозяйской хате не было электричества, и он устало тер близорукие глаза, просил хозяйку топить баню, подолгу лежал на верхней полке, во влажной духоте, дожидаясь прихода Гаши.

Гаша приходила сама, не дожидаясь зова. Она действительно оказалась отважной и опытной, любила приходить под конец, когда банный жар уже истаивал потом. Тогда она заставала Отто в блаженной полудреме. Незадолго перед ее появлением он открывал дверь в парилку настежь, а дверь из предбанника на улицу лишь слегка прикрывал. Под низким потолком банный жар смешивался с ноябрьской промозглой тишиной. За дверью тихо моросил последний в этом году дождик.

Отто ложился на живот, на верхнюю полку, утыкался лицом в войлочную банную подстилку. Он изгонял прочь мысли о неудачной работе, он распалял себя, размышляя о ней. Лежать становилось неудобно, но он терпел, он ждал ее появления. И она приходила. Сначала он смотрел украдкой, как она раздевается. Потом он начинал свою обычную игру. Он зажмуривал глаза, притворяясь спящим при ее приближении. Она подходила, становилась коленями на нижнюю полку, прикасалась к нему.

Порой ему казалось, будто рядом с ним посреди холодной русской степи не чужая, слишком юная девушка, а его Аврора. Будто там, снаружи, за бревенчатыми стенами, не моросящий мерзким дождичком, унылый русский ноябрь, а обнаженные, напоенные ароматами сырой земли и хвои леса венских предместий. Она массировала его тело, забираясь пальцами в самые укромные места. Он переворачивался на спину, подставляя ей грудь и живот, упирался ладонями и ступнями в бревенчатые стены. Почерневшие бревна были так же влажны и горячи, как ее губы. Едва сдерживаемое желание схватить ее руками, распять, распороть ее плоть внезапным вторжением, исторгало из него стоны. И она вторила ему, словно подпевала хорошо знакомой песенке. Порой казалось, будто она может все сама, точно так же, как это делала неуемная Аврора. Но это было бы нарушением правил игры, игры, придуманной и для себя, и для нее. Казалось, она беспрекословно приняла эти правила и строго следовала им. Да, она была и строгой, и добросовестной, и сладостно-ласковой одновременно. Ни разу не посмела она преступить рамки правил и ласкала его, с терпеливой настойчивостью добиваясь развязки. Развязка наступала. Бурная и всегда внезапная, она мутила его разум, заставляя тело содрогаться. Он кричал, а она прикладывала к его губам мягкую, влажную ладонь и неизменно целовала в лоб. Эта материнская ласка успокаивала его, он затихал, тело расслаблялось, разум умиротворялся.

Потом он с упоением слушал звуки льющейся воды, когда она наполняла ею корыто, шлепающие звуки ее шагов, глухой звон ведра, потрескивание дров в печи, шипение пара.

Потом наступал черед иных запахов и звуков. Он слышал, как Гаша взбивает пену на мочалке, чувствовал ванильный аромат мыла. Руки ее становились невесомыми. Она, поливая из большого деревянного ковша чуть теплую воду, мыла его изнуренное ласками тело. И снова ее руки были чрезвычайно внимательны и добры. Чуть шершавая, приятно щекочущая ткань в ее чутких руках проникала в каждую ложбинку его тела, ничего не оставляя без внимания. В завершение всего она вытирала его полотенцем, прикрывала легким одеялом и неслышно удалялась. Ей на смену, шлепая по грязи тяжелыми ботинками, являлся Фекет. Он распахивал дверь, впуская в святилище любви холодный воздух с улицы и удручающую рутину госпитального бытия.

* * *
В начале декабря пришло письмо из прошлой жизни, из Будапешта. Аврора писала:

Здравствуй, дорогой мой и любимый жених! Твоя неугомонная невеста, безумно скучая по тебе, несколько недель оббивала пороги кабинетов и, как обычно, добилась своего. С трудом умолила главного редактора отправить меня в Россию. Кстати, ваш участок считают самым безопасным на всем юго-восточном фронте. Только потому и дали разрешение. Итак, теперь твоя Аврора фронтовой фотокорреспондент! Меня предупредили о том, что дорога к тебе сложна, но по счастью нашелся и попутчик – твой приятель и сотрудник доктор из Вены Курт Кляйбер. Скоро, милый, ты увидишь нас обоих, и мы оба станем служить делу твоей науки с удвоенным рвением. Люблю и стремлюсь к тебе.

Твоя Аврора.

P.S. Новости из дома – при встрече!


«Она уже в дороге» – подумал Отто, складывая пополам надушенный листок.
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Глава 4. Аврора
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Пересадку делали в Луцке. Высокий, сутулый лейтенант медицинской службы помог Авроре перенести чемоданы через блокпост. Их принял полуразрушенный вокзал. Бианка взобралась следом за ними по дощатым ступеням на платформу. Она топала следом за Авророй, гремя по настилу подкованными сапогами. Вдоль перрона вытянулся состав из потрепанных теплушек. В центре его Аврора заметила три литерных вагона с бархатными занавесками на окнах. В таких вагонах на передовую путешествовали офицеры вермахта.

– Давай прощаться, – бросила Аврора, оборачиваясь.

Объятия Бианки были, как прежде, порывисты и крепки. Она волновалась, долго сжимала ладонь Авроры холодными пальцами. Тревога сделала ее некрасивое лицо трогательно-открытым. Вокруг них по перрону сновали люди в полевой военной форме, пропыленные, увешанные котелками, скатками, ранцами, они лезли в обшарпанные, чадящие густым угольным дымом теплушки. Неподалеку виднелись припорошенные первым снегом руины Луцка. На этом фоне черная форма унтершарфюрера СС выглядела нестерпимо ярким пятном. Собственная униформа военного корреспондента рядом с шикарным мундиром Бианки казалась Авроре нарядом престарелой горничной из заскорузлой провинциальной гостиницы, пытающимся соперничать со стильным платьем для коктейлей, прикрывающим ухоженную наготу светской львицы из Будапешта. Ах, эти унылые сержантские нашивки!

– Послушай, Аврора, – бормотала Бианка. – Ты еще можешь вернуться назад, и никто не сочтет это ни малодушием, ни трусостью. Послушай…

– Я приняла решение, Бианка, – твердо ответила Аврора. – Я выбрала Отто и еду к нему.

– Послушай…

– Мне тридцать два, и я в состоянии принимать самостоятельные, взвешенные решения, – отрезала Аврора. – Я еду к жениху! Скоро война кончится, и тогда все будет по-другому.

Бианка не пыталась больше возражать. Она попробовала снова обнять Аврору.

– Перестань! – отшатнулась Аврора. – Теперь мы с тобой солдаты…

Она схватила Бианку за руки, сжала в последний раз холодные пальцы. Аврора уже заметила в глазах подруги знакомый огонек безумия.

– Не вздумай! – прошипела Аврора, прижимаясь щекой в ее щеке. – Просто отпусти меня.

– Лучше я сама убью тебя, чем это сделает пьяный казак в какой-нибудь промерзшей канаве… – дыхание Бианки пресеклось. – Сначала овладеет, а потом убьет…

Аврора что есть сил встряхнула ее. Им помешал сутулый лейтенант.

– Фройляйн, – он тронул Аврору за рукав, обратился робко, не по уставу: – Я нашел свободное купе в мягком вагоне. Милости прошу. Я не смею навязываться… Но ведь нам доводилось встречаться в Вене. Не помните? Ну и бог с ним. Однако я взял на себя смелость…

– Вы врач? – строго спросила его Бианка.

– Я патологоанатом. Курт Кляйбер. Я не военный человек и потому…

Он топтался возле них, смущенно посматривая на свастику, украшавшую рукав Бианки.

– Вот видишь! – воскликнула Аврора, выпуская руки Бианки и хватаясь за локоть немца. – У меня есть надежный попутчик! Он тоже едет к Отто. Россия не настолько погрязла в дикости и большевизме, чтобы там не было почтовых адресов и путей сообщения.

– Вы едете на фронт!.. – простонала Бианка, и Аврора снова обняла ее.

Наконец Бианка смирилась. Взмахнув безнадежно рукой, она побрела обратно к блокпосту, а Аврора, поддерживаемая лейтенантом, прыгнула в вагон.

* * *
– Фройляйн! – немец с вежливым поклоном протянул ей раскрытый портсигар.

– «Milde Sorte»?[24] – Аврора скорчила игриво-брезгливую гримасу. Она, недолго думая, извлекла из саквояжа черно-зеленую картонку «Герцеговины Флор».

– Фройляйн?! – немец округлил глаза в притворном изумлении. – Безусловно, ваши сигареты несравненно лучшего качества, нежели мои. Но как быть с патриотическими чувствами?

– С патриотическими чувствами все так же хорошо, как с сигаретами! – задорно ответила Аврора. – Они наивысшего качества! Я знаю…

Аврора скорчила игривую гримасу, закуривая. Ее визави в это время извлек из своего багажа маленькие хрустальные стаканчики и выставил их на чистом столе. Вслед за ними на свет явилась запечатанная сургучом бутылка кюммеля.

– Ого! – воскликнула Аврора.

– Да, да… – усмехнулся немец, наполняя стаканчики наполовину.

Чокнулись, выпили.

– Я знаю, – произнесла Аврора торжественно. – Вы, немцы, считаете нас, венгров, нацией крестьян. Конечно! У нас на хуторах женщина, подобная мне, считается бракованным продуктом. Мне тридцать два года, а я до сих пор не замужем. Между тем у моей мамы в этом возрасте уже было трое детей. Но я не тот человек. Я долго выбирала своего мужчину…

– И?.. – немец пристально смотрел на нее.

Рука, сжимавшая бутылку с кюммелем, замерла.

– Выбрала! – весело ответила Аврора.

Ей чрезвычайно нравились и кюммель, и этот податливый немец, с тщательно скрываемым вожделением осматривавший ее фигуру.

Ее имя чрезвычайно шло ей. Аврора, утренняя заря. На мешковатой гимнастерке символ военных корреспондентов специального назначения главнокомандующего сухопутными войсками вермахта – перекрещенные перо и меч. Военная форма так же шла ей, как и имя. Авроре все приходилось к лицу, ее всюду ждали, в любой компании, в любом деле она была к месту. Равнодушная к деньгам, она никогда не бывала на мели. Ни в кого не влюбляясь всерьез, она с легкостью покоряла сердца мужчин и женщин. Она обладала завидным даром находить радость во всем. Крепко запертые для других двери с легкостью открывались для нее. Война? Она и в этом деле готова принять участие. В будапештском отделении «Берзен цайтунг» ее ценили за легкость пера и пронырливость. Почему бы вместо обзоров биржевых новостей ей не писать военные репортажи? Тут кстати пришлось и ее новое увлечение. В день именин Отто подарил ей фотокамеру. С того дня Аврора и ее «Лейка» стали неразлучны. К тому же Отто рассматривает войну как еще одну блестящую возможность для учебы и обогащения новым, редким опытом. Вот она и решилась.

Военный эшелон тронулся. За окном их купе поплыли-побежали назад необозримые пустые пространства чужой страны, усеянные островками дымящихся руин, неубранные пажити. Страшно? Ничуть! Это приключение освободит ее от докучливых ухаживаний Бианки, от постоянного нытья матери, от косых взглядов многочисленной родни, считающей ее эксцентричным, экзальтированным перестарком. Кузина Бригитта преподнесла ей на именины заколку – бант из тончайшего шифона цвета фуксии. После непродолжительных раздумий Аврора решила не обижаться на младшую родственницу, недвусмысленно намекнувшую ей на затянувшееся девство. Впрочем, шифоны и жоржеты оставлены в доме родителей, на холмах Буды. Там же, в старинном фамильном гардеробе из черного дерева, покоятся до мирных времен туфли из змеиной кожи, шляпки, сумочки. Лишь с чулками и тонким бельем, украшенным нежными венецианскими кружевами, Аврора не смогла расстаться. Все оттенки от молочного до нежно-розового хорошо выглядели на ее теле. Отто нравилась гладкость ее кожи, едва прикрытой баснословно дорогим шелком. А Бианка… Она лишь молча смотрела. Аврору возбуждало это выражение тупого, непреклонного вожделения на ее ассиметричном лице…

Внезапно стук колес затих, стало совсем темно. Аврору разбудил тихий голос немца:

– Может быть, фройляйн хочет прилечь?

Аврора открыла глаза. Немец, улыбаясь, смотрел на нее.

– Похоже, кюммель пришелся вам по вкусу, – проговорил он.

– Чему вы улыбаетесь? – Аврора угрелась в душном тепле вагона и приступила к любимейшему из своих развлечений – флирту.

– Ваш русский так же хорош, как немецкий? – немец снова улыбнулся.

– Почем мне знать? – Аврора округлив губы, выпустила изо рта сигаретный дым. – В жизни не видывала ни одного русского. Теперь имею шанс узнать, насколько хорош мой русский. К тому есть и еще одна причина…

– И несомненно эта причина самого романтического свойства! – подхватил немец.

– …Скорее семейное дело, – Аврора посерьезнела. – Я еду к жениху.

– На войне женщинам не место, – немец внезапно тоже сделался серьезным. – Мы можем воевать спокойно, только зная, что наши матери, сестры и возлюбленные находятся в глубоком тылу, в безопасности.

– О нет! – Аврора оживилась. – Мой Отто совсем не военный человек. Вам ли не знать! И потому-то я волнуюсь еще больше. Мы не успели обвенчаться. Этот внезапный отъезд… война…

– Война скоро кончится, – и взгляд, и интонации немца приняли окраску отеческой покровительственности.

Аврора слушала его, неотрывно глядя в ослепшее от дождевых струй окно вагона. Там тонули в распутице дорог моторизованные части вермахта. Украина. Какое странное слово! Вагон потряхивало на стыках. Поезд шел медленно, словно потоки чужестранной грязи затопили железнодорожные пути. Аврора рассеянно слушала назидательное жужжание немецкого лейтенанта.

– Вы мне ужасно надоели, Курт! – внезапно выпалила она.

Аврора оторвалась от созерцания дождевых струй на вагонном окне и уставилась на своего визави, который озадаченно умолк.

– Сколько вам лет? Сорок? Сорок пять? – она не стала дожидаться ответа. – Всего на десяток лет старше меня, а столько пафоса.

– Фрейлейн Аврора… – Курт будто бы даже испугался. – Я опытнее вас и имею право… я успел повоевать и в прошлую войну…

Внезапно вагон тряхнуло, поезд начал торможение, и Аврора, не сумев удержаться на своем сиденье, повалилась на лейтенанта. Она уперлась ладонями в его колени, а он, ухватив ее за плечи, придержал, отстраняя от себя, усаживая на оббитый потертым плюшем диван.

– В мои годы могу себе позволить… – смущенно продолжила она, снимая руки с его колен, – …могу позволить себе быть откровенной. По-другому не желаю…

– …Не желаете ли выйти на перрон? – прервал ее Курт. – Сейчас пасмурно и налета не будет.

– Я слышала, что налетов вообще не стоит опасаться, – тараторила Аврора, шагая следом за Куртом по узкому коридору мимо дверей, украшенных облезлыми табличками с номерами купе. – Говорят, вражеская авиация не успевала взлетать. Люфтваффе уничтожала ее прямо на аэродромах…

Он помог ей ступить на настил перрона. Она огляделась. Пейзаж тонул в густом, промозглом тумане. Где-то неподалеку слышался надсадный рев двигателя. То и дело из серой дымки выныривали смутные силуэты людей. Они неслышно проплывали мимо Авроры и Курта по перрону и снова растворялись в тумане. Одной из фигур оказался ординарец Курта, крупный веснушчатый парень. Он, заметно заикаясь, доложил, что они прибыли на станцию Боярка и теперь Киев совсем рядом.

– В Киеве вам надо без отлагательств отправиться в комендатуру, фройляйн, – и Курт снова пустился в нудные поучения относительно опасностей и неурядиц, подстерегающих неопытного путника вблизи линии фронта.

Аврора с досадой отвернулась. Как избавиться от нравоучений? Не затыкать же уши? Ах, как хорошо было бы удрать от докучливого зануды, как любопытно посмотреть, что скрывает белесый занавес влажной мути! Там приключения, там настоящая жизнь, полная отважных поступков, ведущих к славе, богатству, известности. Она сделала широкий шаг к краю платформы. Туман на единый лишь миг расступился перед ней, обнажив закопченную, полуразрушенную стену дома, нависшую над краем огромной воронки. На ее дне по оси погруженный в воду застыл покореженный остов танка. Прежде чем пелена тумана сомкнулась, она успела разглядеть на башне танка очертания красной звезды и нарисованный белой краской номер. Внезапно ей показалось, будто на дне воронки сидит человек. Женщина, худая, с почерневшим от усталости лицом, в изодранной мужской одежде, она прижимала тонкие, покрытые кровавыми язвами руки к груди и неотрывно смотрела на Аврору. А той вдруг почудилось, будто вращение Земли перестало быть равномерным. Вот железнодорожная платформа у нее под ногами дрогнула раз, другой. А вот родная планета снова ускорила кружение.

– Что с вами, фройляйн Аврора? – Курт схватил ее за локоть. – Это тяжелые бомбы, но они упали далеко отсюда. Полагаю, на противоположном берегу Днепра.

– Мне бы воды…

– Эй, Ленц! – лейтенант прищелкнул пальцами, окликая ординарца. – Нельзя ли на станции добыть воды? Фройляйн необходимо умыться.

Правой рукой он продолжал держать ее за локоть, левой – придерживал за талию. Пальцы его оказались цепкими и твердыми, руки сильными. Аврора едва касалась земли, пока он вел ее к источнику воды: из раскисшей земли торчала металлическая труба с рычагом. Ленц нажимал на рычаг, труба гудела и фыркала, извергая ледяную струю. Аврора подставила под нее ладони. Вода оказалась очень холодной и вкусной. Она сделала несколько глотков. Провела мокрыми ладонями по лицу.

– Издержки блицкрига, – бормотал Курт. – Тыловые службы не успевают наводить порядок. Трупы, конечно, хоронят, но вот технику убирать не успевают…

* * *
Они вернулись в вагон. Но прошел час и два часа, а эшелон все не трогался с места. Наступил вечер. Дождь не переставал, становилось холодней. В ранних сумерках, сквозь пелену мелкого дождя стали ясно видны огни костров. Аврора уже выпила весь свой чай, уничтожила запасы бутербродов, когда по перрону мимо их окна протарахтела полевая кухня. Немолодой фельдфебель оделил их большими порциями густого горохового супа и крепким кофе.

– Кофе настоящий! – приговаривал Курт, с завидной быстротой поглощая огненный напиток. – Пейте быстрее. Остынет.

Но Аврора не торопилась. Плотно обхватив руками жестяную кружку, она считала про себя секунды. Сколько сможет вытерпеть? Как долго сможет удержать горячий металл?

Наступала ночь. Вагон остывал. Курт снял с антресолей чудом уцелевшие верблюжьи одеяла и укутал ими Аврору. Их попутчики высыпали из теплушек наружу. Туманная ночь осветилась неяркими огнями солдатского лагеря.

– Н-н-на-а-алета не боя-я-ятся, – заявил Ленц.

Ординарец Курта принес им судки с ужином.

– Скоро ли мы покинем Боярку? – зевая, спросила Аврора.

– Говорят – впереди поврежден мост через Днепр, – ответил Ленц. – Все силы брошены на его починку.

* * *
Холодный, пронизывающий ветер задул со стороны Днепра. Приближался ноябрь, а это значит, что в этих местах скоро наступит зима. В воздухе витал запах гари. Аврора чувствовала и другой, еще менее приятный «аромат». Явственно пахло человеческими испражнениями, и Аврора то и дело прикладывала к носу надушенный платок. Они шли вдоль железнодорожного полотна, уставленного вагонами. Здесь были и солдатские теплушки, и платформы с бронетехникой, и цистерны с горючим. Аврора держала под рукой удостоверение фронтового корреспондента и кожаный футляр с «Лейкой». Их то и дело останавливали патрули. Проверяли документы, смотрели холодно, подозрительно. Один из начальников патруля, плешивый, закутанный в башлык фельдфебель, прочитал им длинную нотацию о необходимости строгого соблюдения правил передвижения воинских эшелонов по вражеской территории.

– Не миновать беды, когда такие вот обыватели начинают лезть на передовую, – закончил он свою речь. – Медалей захотели? Фюреру не нужны трупы тыловых придурков, не имеющих понятия о воинской дисциплине…

Но Курт потянул Аврору за рукав, зашагал быстрее, и вскоре хриплый тенорок ворчливого фельдфебеля потонул в гудении двигателей танковой колонны, двигавшейся параллельно железнодорожным путям по изуродованному гусеницами полотну шоссе.

– Я сама из Будапешта, – щебетала смущенно Аврора. – У нас все по-другому. Мы едем вторую неделю, а вокруг все голая степь. Ни садов, ни селений, ни огонька. А я ведь слышала, что эта часть России густо населена. Это ведь не Сибирь. Это Украина…

– Здесь нет мест для прогулок и туристических поездок, – бормотал Курт, спотыкаясь. – Да и воздух…

– Этот гул… – Аврора внезапно остановилась. – Это ведь не может быть грозой, правда?

– Конечно! – Курт снисходительно улыбнулся. – Это грохочет передовая. Наверное, наш славный вермахт опять начал наступление. Вот, слышите? Это бьют гаубицы. Артподготовка.

Курт потянул Аврору вправо, в сторону от железнодорожного полотна, туда, где за покосившимся дощатым забором виднелись ряды колючей проволоки, намотанные на столбчатый каркас ограждений. За ограждением, на открытом, освещенном жестким светом прожекторов пространстве сидели, стояли, лежали люди. Группами или по одному, одни старались притулиться друг другу, другие, наоборот, искали уединения. Аврора заметила невероятно исхудавшего, полуобнаженного, босого мужчину, лежавшего на спине возле самой изгороди. Его иссохшие, перевитые венами руки были вытянуты вдоль тела, широко распахнутые глаза неподвижно устремлены в сочащиеся ледяным дождичком небеса. Мертвец. Аврора, оттолкнув руку Курта, приблизилась к колючей проволоке. Люди роились на открытом, лишенном растительности и построек пространстве. Ни единой доски, ни былинки, пригодной для разведения костра. Люди – пленные – жались друг к другу, пытаясь согреться. Аврора принялась высматривать и пересчитывать мертвецов. После тридцатого она сбилась со счета. Курт тронул ее за рукав:

– Не стоит, фройляйн. Они все мертвы. Счастливцы те из них, кто уже заснул…

Потом он попытался утянуть ее дальше, в сторону чадящей трубы походной кухни, но она упиралась. Аврора рассмотрела среди пленных женщину, показавшуюся ей поначалу глубокой старухой. Глаза, обведенные темными кругами, густо убеленные сединой давно немытые волосы, запавшие, испещренные морщинами и складками щеки. Женщина была одета лишь в исподнее – солдатскую рубаху из грубого, беленого льна и порванную в тонкие лоскуты юбку. Покрасневшие и опухшие ноги ее облепила грязь. Женщина словно потерянная бродила между группами пленных, что-то бормоча на ставшем вдруг непонятным Авроре русском языке. Тень среди теней. Аврора неотрывно смотрела на ее потрескавшиеся, серые губы, силясь разобрать хоть единое слово. Она рылась в карманах шинели, надеясь найти там завернутый в пергамент марципан – последний дар Бианки. Аврора не любила сладкое, но Бианка не утруждала свою головку запоминанием привычек любимой родственницы и ближайшей из подруг. С неизменным постоянством и при каждом удобном случае она одаривала Аврору сладостями.

– Фройляйн! – настаивал Курт. – Нам надо уходить. Вы же голодны! Разве вы забыли? Мы искали офицерскую столовую. Ах, это я виноват! Потащил вас не в ту сторону. Посмотрите, вон к нам идет молодой человек в такой же красивой форме, как у вашей подруги Бианки…

– Бианка – моя кузина…

Аврора извлекла наконец из потайного кармашка на груди пакетик с марципаном. Пренебрегая острыми шипами, она просунула руку между рядами проволоки.

– Эй, бабушка! – крикнула она по-русски, протягивая седоволосой незнакомке марципан.

Та мгновенно откликнулась на ее зов, кинулась, оскальзываясь, к забору. За ней последовало несколько пленных – мужчин, изможденных, с лихорадочно горящими глазами. Один из них, высокий, атлетически сложенный красавец. Левой рукой он придерживал правую, от плеча до кисти покрытую грязными бинтами. Увечье не помешало ему сшибить старуху с ног. Аврора видела, как он торопясь завладеть марципаном, наступил женщине на спину. Аврора, в кровь разодрав кожу, втянула руку за изгородь, спрятала ее за спину. Они встретились глазами: вольноопределяющаяся венгерская журналистка и пленный русский солдат. Волчий, ненасытный голод, жажда жизни и острое предчувствие скорого конца, и невозможность смириться с судьбой, и отчаянная решимость выжить во что бы то ни стало… Бинты солдата нестерпимо воняли, взгляд жег и замораживал, пленный, словно оживший мертвец, стоял перед нею, покрытый комьями земли, овеянный смрадом гниения. За голенища его разодранных сапог цеплялась костлявыми лапами сама смерть. Вот ее череп, покрытый белесыми, растрепанными патлами выглядывает у него из-за спины. Вот она смотрит на Аврору черными провалами глазниц.

– Мама!.. – тихо прошептала Аврора.

– Фройляйн, отдайте же вашей протеже… эээ… гостинец, – загудел у нее над ухом Курт. – Шарфюрер любезно разрешил вам продемонстрировать… эээ… милосердие…

Их было двое: важный напыщенный шарфюрер и эсэсман с винтовкой наизготовку. Они подошли вплотную к забору, и пленный сразу опустил голову, уставил волчий взгляд в истоптанный чернозем. Эсэсман ткнул его штыком под ребра. Он не пытался убить. Просто хотел отогнать, но пленный повалился навзничь подобно сбитому шквальным ветром снопу. Русский солдат так и остался лежать Он прикрыл глаза, тяжело и прерывисто дыша. Тени людей, последовавшие за ним, замерли в отдалении, а седоволосая женщина поднялась на ноги. Она смотрела на Аврору с надеждой, и та снова сделала шаг к ограждению и протянула ее пакетик с марципаном.

– Nehmen![25] – рявкнул шарфюрер, и женщина протянула руку.

Аврора пошатнулась. Снова, как в тот раз на платформе, земля рванулась у нее из-под ног, поплыла, словно пытаясь сорваться с орбиты. Руки женщины худые, покрытые ранами, с грязными обломанными ногтями оказались молодыми. Она сжимала в горсти гостинец. Из полуоткрытого рта струйкой сбегала слюна. Аврора достала из футляра «Лейку», приготовилась снимать. Она смотрела на руки пленницы через видоискатель фотоаппарата, не в силах нажать на затвор. Тем временем женщина проглотила ее дар, не разжевав. Да и чем ей было жевать? Ее рот, ее десны за бледно-серыми губами еще не зажили и сочились алой кровью. Она благодарила Аврору, низко склоняясь, и все водила руками по своим грязным лохмотьям.

– Боже! У нее совсем нет зубов… – выдохнула Аврора.

– Sich verpissen![26] – процедил шарфюрер, и женщина попятилась.

Она продолжала лопотать что-то, показывая страшные, окровавленные десны, и Авроре вдруг почудилось, будто она слышит «Лови! Лови!». Аврора сунула «Лейку» в руки Курту… Она поймала. Все получилось так удачно: ни эсэсман, ни его командир ничего не заметили. Предмет оказался маленьким и твердым, он больно врезался в ладонь. Аврора спрятала его в карман шинели. В последующие часы, когда они с Куртом обедали в офицерской столовой, когда устраивались на ночлег в нетопленом литерном поезде, Аврора с трепетом ожидала расспросов Курта. Но тот молчал, словно позабыл о живых мертвецах за колючей проволокой, о бессмысленном милосердии и о лютой жестокости.

– Уж не думаете ли вы, фройляйн, что они поступали бы с нами иначе, окажись они в положении победителей? – Аврора услышала голос доктора Кляйбера сквозь дремотную пелену.

Но она ничего не ответила ему. Впервые в жизни ей было больно размышлять. Хотелось лишь забыться, уснуть и не просыпаться как можно дольше.

* * *
Утром Ленц сообщил им, что поезд отправится после полудня, и Аврора улизнула. Она сбежала из-под бдительного надзора Курта, надеясь еще хоть раз увидеть ту женщину, русскую с белыми волосами. Втайне от попутчика ей удалось рассмотреть ее подарок – образок, лик Богоматери, выгравированный на золотой фольге в обрамлении потускневших от времени рубинов и аметистов. Образок очень старый. Неужто пленница отдала ей семейную реликвию? Зачем? Эх, надо бы расспросить! Она спрятала под шинелью кусок хлеба с сыром, повесила на шею футляр с неразлучной «Лейкой» и неслышно покинула купе.

Они все оказались мертвы. Люди за колючей проволокой лежали в ряд, вытянувшись, словно по команде смирно. Тела их за ночь успели остыть и прикрыться белой порошей. Беловолосая женщина лежала с краю. Она обхватила руками грудную клетку, словно в последнем усилии пыталась удержать душу в истощенном, умирающем теле.

– Зачем? Зачем? – шептала Аврора, сжимая в ладони твердый образок. Она стояла за колючей проволокой, упираясь грудью в ствол винтовки. Давешний эсэсман с неуместным сочувствием смотрел на нее.

– Женщины рейха преисполнены христианским сочувствием даже к лютым врагам, – усмехнулся его начальник, надменный шарфюрер.

– Я хотела лишь увидеть ту женщину. Она голодна, она покалечена… – губы Авроры дрожали, ее сотрясал озноб. Впервые в жизни она с трудом подбирала немецкие слова, чтобы выразить свои чувства.

– Эти люди – солдаты, – эсэсман заговорил впервые, и Аврора уставилась на него в немом изумлении, словно услышав глас платяного шкафа. Он был на две головы выше ее, и, удерживая приклад винтовки возле ремня, преграждал ей путь к колючей проволоке стволом с примкнутым штыком. Голос его оказался невыразителен и скрипуч, черты плоского лица скрывали поля каски.

– Они убивали солдат рейха. Они сражались, будто полоумные, – продолжал эсэсман. – Когда заканчивались патроны, они вгрызались нам в глотки подобно волкам. Теперь они умерли, и врагов у нас стало меньше. О чем же вы горюете, фрау?

– Фройляйн… – поправила его Аврора.

– Неважно, мужчины это, женщины или дети, – заговорил шарфюрер. – Все они враги, каждый готов взять в руки оружие. Каждый готов сражаться, даже если оружия нет под руками.

Он достал из нагрудного кармана шинели сложенную трубкой газету.

– Вы читаете по-русски, фройляйн?

– О да!

И он протянул ей газету, раскрыв ее в нужном месте. Но Аврора переворошила влажные листы, прочла название: «Красная звезда». Советская газета! Волнуясь, она вернулась к указанному шарфюрером месту и прочла коротенькую заметку на второй полосе:

«Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! – это просит старуха-мать. Убей немца! – это молит тебя дитя. Убей немца! – это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»[27]

Под заметкой стояла еврейская фамилия. Аврора смутно припомнила стихи этого автора, которые читала перед войной в русском журнале. Ничего не поняла в этих стихах и в еженедельный литературный обзор включать не стала…

– Автор текста – еврей, – пробормотала растерянно Аврора. – Вот он и призывает убивать немцев. Но эти люди, они ведь военнопленные, не так ли?

– Эти люди оказывали вооруженное сопротивление войскам вермахта и потому подлежат уничтожению, – отчеканил шарфюрер. – Кстати, позвольте представиться: Пауль Феирштейн.

Шарфюрер так задирал нос, что Аврора сколько ни всматривалась, с высоты своего росточка видела лишь его тщательно выбритый подбородок и волосатые ноздри.

– Вы красивая женщина, – мрачно заявил шарфюрер. – Хоть и не немка. Лично я предпочитаю блондинок. А ты, Гюнтер?

Авроре показалось, будто эсэсман смущенно улыбнулся. Он убрал от груди Авроры ствол своей винтовки и перекинул ее через плечо.

– Ступайте прочь отсюда, – продолжал шарфюрер. – И помните: несанкционированная помощь военнопленным строго карается.

Аврора, вернув ему газету, уныло побрела к железнодорожным путям.

* * *
Состав томительно медленно тащился через разрушенный Киев. Колесные пары угрожающе грохотали под днищем вагона, когда они пересекали Днепр по восстановленному на скорую руку мосту. Аврора смотрела в свинцовые воды легендарной реки, слушала вполуха заунывные жалобы Курта, закусывала кюммель консервированными дынями и пармской ветчиной и все думала о беловолосой женщине и пленном русском солдате с волчьим взглядом. По ночам ей снились дымящиеся руины на берегах кровавых рек, бездонные провалы черных пропастей, из которых вылезали полчища злобных тварей, сочащиеся гноем, изуродованные тела, устилавшие узкие улочки родного Буды… В уши лез неумолчный грохот недалекого фронта, он пробивался сквозь сонную дрему гулом тревожного набата. Курт уверял ее, что к грохоту разрывов можно привыкнуть и скоро она сможет крепко засыпать даже под гром близкой канонады.

В Полтаве они задержались на двое суток. В комендатуре им дали адрес для определения на постой. Они, держась за руки, словно малые дети из зимней сказки про злую королеву, долго бродили по искромсанным танковыми гусеницами мостовым. Они обходили стальные туши убитых вражеских танков. Через зияющие окна полуразрушенных домов на них смотрело чужое смурное небо. Над безлюдными улицами витал ставший привычным для них трупный смрад, смешанный с удушливым запахом пороховой гари. Через час утомительных блужданий они достигли одноэтажной окраины. Здесь дома были по большей части деревянными, и большая часть из них уцелела. Аврора читала надписи на стенах, выискивая улицу Пушкина. Смертельно усталые, они брели мимо перепаханных танками и изрытых воронками палисадников, перебирались через поваленные заборы. Всюду пестрели выведенные крупными буквами надписи, свидетельствующие об отсутствии мин. Брошенное врагом оружие трофейные бригады аккуратно закрашивали белой краской, телеграфные столбы восстанавливали, воронки на проезжей части улиц засыпали щебенкой, привезенной с руин. Здесь Аврора снова увидела пленных. Их истерзанные голодом, изнуренные непосильной работой тела, звериное отчаяние или смертная скорбь в глазах снова испугали ее.

– Поспешим, поспешим… – бормотала она, дергая доктора Кляйбера за рукав, и он повиновался, вздыхая уныло:

– Ничего, фройляйн! Скоро, скоро мы с вами окажемся приставленными к настоящему делу. А это… ну что ж тут скажешь? Издержки войны! Под Верденом мне и не такое доводилось видеть. Правда, я тогда был молод…

Дом номер девять по улице Пушкина оказался длинным, приземистым бараком, украшенным резными наличниками и подвесами. Хозяйка, не старая и миловидная женщина в черном, разрисованном сказочными птицами и цветами платке, приняла их приветливо. Иванна, так она назвалась. Хозяйка сразу и безошибочно определила, что Аврора и Курт не являются супругами и разместила их по разным комнатам. Здесь, в маленькой свежевыбеленной и жарко протопленной старой чугунной печкой комнатушке Авроре впервые за много дней удалось принять горячую ванну. Курт настоял на сдаче обмундирования в прожарку, сам отнес их грязную, пропахшую пороховой гарью одежду на дезинфекционную станцию. Аврора поддалась на уговоры, живо припомнив, как на посеревшем подворотничке пленного русского и на его вонючих бинтах копошились вши. В тот день, достав из потайного кармана шинели обменянный на марципан образок, Аврора, недолго думая, надела его. Надела, чтобы больше не снимать.

Оказавшись одна в своей комнатенке, Аврора сняла со стены облезлое зеркальце. Водила им из стороны в сторону, стараясь рассмотреть себя всю. Картина оказалась огорчительной. Аврора в пути похудела, лицо осунулось, под округлой, высокой грудью проступили ребра. Горестно вздохнув, она повесила зеркальце на место и прикрыла тело нежной, шелковой пижамой. Конечно, это не по уставу. Но после полутора недель странствий у нее не оказалось чистого белья. Вот она, война! Зато все еще имелись сигареты. Правда, фрондировать трофейной «Герцеговиной Флор» уже не получится, пришлось удовлетвориться «Milde Sorte». Она устало потащилась в сени с дымящейся сигаретой в мундштуке и с облезлым, верблюжьим одеялом на плечах. В ее багаже, завернутый в прошлогодний номер «Фолькишер беобахтер», пованивал кусок дегтярного мыла. Аврора угрюмо размышляла о предстоящей возне с выщербленным хозяйским тазом, в воняющей дегтем мыльной пене.

– Я могу постирать, – хозяйка поджидала ее в сенях, у двери, протянула пушистый шерстяной платок.

Платок источал запахи чужих пряных трав, смешанных с ароматом березового дымка. Иванна говорила ласково, но взгляд ее ускользал. Аврора с облегчением согласилась, пообещав щедро заплатить.

– Госпожа хорошо говорит по-русски, – едва слышно проговорила Иванна, стрельнув в Аврору колючим взглядом. – Не из наших ли мест?

– Я сама из Будапешта. Но училась в Вене, на лингвистическом факультете…

– Венгерка? Мой покойный свекор уважал венгров. – Иванна прервала ее и, словно устыдивший своей грубости, внезапно отвесила глубокий поклон.

– Свекор-упокойник уважал вегров, – повторила она. – Говаривал часто, дескать, нация садоводов и огородников. Крестьянская нация. Вы нас-то не бойтесь. Мы вас пока не обидим.

Она аккуратно сложила вещи Авроры в большую корзину, удалилась, шурша тяжелыми юбками.

Аврора, возвратившись в свою коморку, долго лежала с пустой головой, рассматривая неровный, беленый потолок. Она пыталась осмыслить странные речи их диковатой хозяйки, припоминала рассказы Отто о России, время от времени погружаясь в странную полудрему. Отто, Отто! Зачем она так сильно любит его? Зачем со дня их первой встречи она так неотступно думает о нем? А он, уверенный в ее любви, так часто бывает холоден и отстранен. А она не умеет скрыть своих чувств, не хочет скрывать. Перед его отъездом в Россию они отпраздновали помолвку. Но будет ли свадьба?

– Вы нас не бойтесь. Мы вас пока не обидим, – одними губами, беззвучно повторила она слова хозяйки.

* * *
Вернулся Курт. Аврора узнала его по шагам, тяжелым, неуверенным. Так ступает близорукий человек, попавший в незнакомое помещение. Вот он приоткрыл дверь в ее комнатку. Аврора захлопнула глаза, притворилась спящей. Вот он смотрит на нее, громко дыша. Бедняга! Нажил в пути сильный насморк. Вот он осторожно прикрывает дверь и уходит. Аврора услышала сначала скрип кроватных пружин в соседней комнате, а через несколько минут ставший таким знакомым его храп. Вот так и ее супруг будет возвращаться домой из клиники. Газета, ужин, чашка кофе. Комфортное молчание вдвоем или неспешные разговоры о чем-то незначительном. Так пройдет пять лет, десять, пятнадцать или… Долго ли она выдержит такое?

Взрыв разорвал тишину ночи внезапно. За оконцем, среди черной ночи вспыхнула на миг и погасла алая зарница. Аврора вскочила, кинулась было к окну, но, вспомнив о возможности ранения осколками, отскочила к двери. Где-то вдали загудела сирена, послышался стрекот автомобильных двигателей. Аврора прислушалась к звукам внутри дома. За стеной Курт продолжал похрапывать. Больше она не услышала ни звука. Аврора на цыпочках вышла в горницу. В темноте белело грузное тело печи, слышались сонные вздохи. На печи спали подростки – хозяйские дети. Сама хозяйка расположилась на широкой лежанке под окном. Аврора присмотрелась. Она стояла, прижимаясь лопатками в филенчатой двери, не решаясь подойти ближе. Хозяйка, ровно дыша, неподвижно лежала на спине, до подбородка укрытая овчинным тулупом. Аврора видела ее ступни в толстых шерстяных носках, ее темную косу на цветастой наволочке. Глаза Иванны оставались закрыты, лицо спокойно. Аврора в смятении и без надежды уснуть вернулась в свою постель. Ах, как бы ей хотелось, чтобы Отто сейчас оказался рядом с ней! Как ей хотелось бы услышать его дыхание! Тогда она перестала бы бояться, тогда бы она уснула крепко, без сновидений.

Утром отменно чистое и заботливо выглаженное белье ждало ее на сундуке у изголовья. Аврора расплатилась с хозяйкой двумя упаковками немецких галет и четвертью фунта сахара. Щедрая плата! Тогда Иванна впервые улыбнулась пасмурным ликам святых, что висели в углу за правым плечом Авроры.

* * *
Из разрушенной, обезлюдевшей Полтавы выбирались с комфортом. В штабе интендантского полка доктора Кляйбера ждала счастливая весть. Оберштабс-арцт Георг Рерхен четвертые сутки дожидался их в Поставе. В распоряжении доктора Рерхена были «мерседес» и трофейная полуторка для габаритного багажа, автоматчики сопровождения с водителем и огромный запас новостей. Трясясь на промерзших ухабах, Аврора слушала разговоры о психиатрии, об удивительной, неадекватной происходящему посттравматической истерии местного населения, о последствиях длительной алкогольной абстиненции, о мстительности и коварстве русских. «Мерседес» бойко двигался по проселочным дорогам, неизменно выдерживая направление на юго-восток и на несколько миль опережая армейский грузовик, в котором тряслись ординарцы и багаж военных врачей. Майор Рерхен на переднем сиденье водил пальцем по полевой карте, отмечая их местоположение относительно пункта назначения: хутора Горькая Вода. Они проезжали маленькие городки, называемые на русском языке местечками. Гофрированные покрышки «мерседеса» шуршали по палой листве. Обнаженные ветви пирамидальных тополей и акаций осеняли соломенные кровли беленьких хат. Изредка им встречались замотанные в серые платки женщины без лиц и без возраста. И еще старики. В тулупах или ватниках, в валенках или опорках, они бросали на офицеров вермахта внимательные, опасливые взгляды, кланялись в пояс, безропотно отдавали требуемое. Аврора, сколько ни силилась, не могла узреть следов боев. Не стало слышно канонады. После третьей ночевки в тепле и покое волосы и тело ее напитались ароматами луговых трав, теплого хлеба и поздних яблок. Тогда кошмары оставили ее, и она стала забывать и беловолосую, изуродованную женщину.

* * *
Ясным осенним утром, когда воздух серебристо прозрачен и чист, а солнечные лучики играют на поверхности затянутых тонким ледком лужиц, Аврора получила весточку от Отто. Записку привез такой же, как она, фронтовой корреспондент. В сонное местечко с хищным названием Варваровка, оглушительно тарахтя мощным мотором, вкатился мотоцикл. В седле лихой водитель с нашивками ведомства партайгеноссе Геббельса на мундире, в коляске – автоматчик в форме СС, низко надвинутой на лоб каске и защитных очках. Аврора вышла к плетню. Сопровождаемая хозяйской дворнягой, она намеревалась положить в багажник «мерседеса» свой изрядно облегчившийся в пути багаж.

– Фройляйн Орбан! – закричал водитель мотоцикла. – Это можете быть только вы!

Он выскочил из седла и побежал к ней. Автоматчик неотступно следовал за ним, вертя во все стороны круглой головой. Он бдительно держал палец на спусковом крючке. Аврора за стеклами очков не видела его глаз. Ей были видны только плотно сжатые губы и твердый, напряженный подбородок.

– Откуда вы знаете меня? – спросила Аврора, косясь на эсэсмана.

– Я – Эдуард Генкель! У меня для вас записка.

– Прошу вас…

Журналист спешил к ней. Письмо Отто, запечатанное в голубой конверт, скрепленный пафосной сургучной печатью, он воздел к небесам, словно пылающий факел. Он говорил без умолку и так громко, что их хозяйка, угрюмая старуха, не снимавшая ни днем ни ночью своего клетчатого штопаного платка, высунула крючковатый нос за дверь.

– Аврора Орбан! – не унимался парень. – Я видел ваши фоторепортажи! Это шедевры! Настоящие шедевры! Зачем вам ограничиваться провинциальным Будапештом? «Берзен цайтунг», как это мелко! «Фелькишер беобахтер» – вот ваш уровень!..

Он наконец добежал до нее. Эсэсман неотступно следовал за ним. Где-то невдалеке громко хлопнула дверь. Эсэсман вскинул автомат.

– Держите же ваш пакет! – и Эдуард сунул послание ей в руки. – Поторопитесь же! Зовите ваших спутников. До Горькой Воды каких-нибудь тридцать километров. О, Горькая Вода! Это вам не Вар-р-рваровка! Это огромный город!

Эдуард хохотал и бегал вокруг «мерседеса». Заслышав немецкую речь, из хаты выползли сонный Курт, водитель и майор медицинской службы. Они в изумлении уставились на мотоцикл марки БМВ, на эсесовца с автоматом. Вечером старая хозяйка поведала им, что с начала войны в Варваровке не бывало ни немецких, ни венгерских войск. Варваровцы видели, как из поднебесья на их неубранные поля валились горящие самолеты, видели своих солдатиков, бежавших в сторону большого города Ростова-на-Дону. Забредали в Варваровку и беженцы да не задерживались. Да тут их и приютить-то негде. Да и чем прокормить-то? Хлеба осыпались неубранные, скот поотбирали красные командиры. Как зимовать самим-то? В отличие от Иванны старуха в клетчатом платке, с обычным для этих мест именем Анна Ивановна, по-простому и открыто смотрела в лицо Авроры, не поминала ни родичей, ни близких, хотя каким-то образом оказалась совершенно одна в большой, ухоженной хате. Огород вскопан, сарай чисто прибран и пуст. Отсутствие скотины Анна Ивановна объяснила грабительскими ухватками красноармейцев.

– И сами удрапали, и скотину увели, – сказала она коротко.

– Драпали? – рассеянно переспросила Аврора, раскрывая блокнот, в который аккуратно заносила незнакомые слова.

– Драпали, мать их драную, – подтвердила старуха.

«Драпали, драную…» – записала Аврора.

Беспечная и не привычная к оружию, Аврора часто забывала кобуру со своим «браунингом» то на лавке, то на сиденье «мерседеса». Вот и теперь Анна Ивановна тащилась к ним через посыпанный соломенной трухой двор, держа в руках портупею и кобуру. Раздался хлопок. Пуля взметнула в воздух фонтанчик соломенной трухи. Старуха отбросила в сторону портупею, проворно присела на корточки, накрыв голову смуглыми, морщинистыми ладонями, замерла. Аврора кинулась к ней, подняла с земли оружие, обернулась к эсэсману.

– Приказываю не стрелять! – вопил Георг Рерхен.

Непривычный к бегу он, неловко подпрыгивая, бежал к «мерседесу». За ним следовал встревоженный водитель.

– Вы целы, фройляйн? – причитал майор. – Приказываю опустить оружие! Здесь не с кем воевать! Эта старуха безобидна!

– Тыловые крысы вечно искушают рабов рейха, – буркнул эсэсовец.

Аврора вернулась к автомобилю и торопливо распечатала конверт. Но Эдуард не давал ей сосредоточиться на чтении. Он вдруг перешел на венгерский язык и трещал без умолку, размещая в багажнике автомобиля их нехитрый багаж.

– Извините, фройляйн Аврора! Там у нас, в Горькой Воде, свои правила, там госпиталь, штаб военного интенданта, рота СС. Словом, дисциплина, понимаете? Штурбаннфюрер Зибель, отменный руководитель…

Эдуард покосился на эсэсмана. Но тот неотрывно смотрел в сторону старухи, ковылявшей к воротам сарая.

– …но он перестраховщик, понимаете? Навязал мне этого обормота. А он все молчит и только целится из автомата. Там, в Горькой Воде, жизнь уже вполне устроена. Есть все необходимое… Сами увидите… Отто выслал меня встретить вас и господина Кляйбера… Вы очень нужны ему, понимаете?.. Нам и ехать-то всего тридцать миль… Но тут такие дороги, понимаете?..

– Да уж, дороги ни к черту, – буркнул водитель. – Если доедем – надо машину ставить в ремонтный бокс. Как там у вас с ремонтом?

– Да кто его знает… – рассеянно отвечал Эдуард.

– Вы говорите по-венгерски? – встрепенулась Аврора.

– Я из Винер-Нойштадта[28], – устало отвечал водитель. – А вам скажу, фройляйн: беда, если ученые и светские дамы надевают на плечи погоны. Если местные поселяне не застрелят вас из вашего же пистолета, так непременно закидают «коктейлями Молотова».

– Котейл Молотофф, – мрачно повторил вслед за водителем эсэсман.

* * *
Они долго тряслись по ухабам. Мотоцикл Эдуарда, выбираясь из ям, чиркал по черной колее выхлопной трубой. Третий час их мотало из стороны в сторону, третий час Аврора видела перед собой через запыленное ветровое стекло плечи и спину Эдуарда и округлую каску эсэсмана. Курт и оберштабс-арцт дремали на заднем сиденье. Аврора разместилась рядом с водителем, держа наготове «Лейку».

– Вроде бы танки тут не проходили, – бормотал, чертыхаясь, водитель «мерседеса». – Почему же тогда дорога так разбита? Хорошо, что не было дождя, иначе мы остались бы тут до холодов…

Словно услышав слова водителя, пасмурное небо выпустило по ветровому стеклу «мерседеса» заряд твердых, заледенелых капель. Раздался перестук, будто кто-то выстрелил мелкой дробью. Внезапно мотоцикл подпрыгнул на ухабе да так, что все четыре колеса оказались в воздухе. Все последующие события Аврора видела сквозь кровавую пелену. Водитель внезапно и резко нажал на педаль тормоза и вывернул руль. Аврора ударилась головой о ветровое стекло, а грудью о торпеду, «Лейка» выскочила у нее из рук. Наверное, она на время потеряла сознание и не помнила потом, как «мерседес» катился по стерне, как он врезался в стоявший на обочине одинокий сноп, не слышала криков Курта и оберштабс-арцта. Очнувшись, она услышала тихий стрекот автомобильного двигателя и едва слышные стоны водителя. Уроженец Винер-Нойштадта сидел, откинувшись на водительском сиденье. Гимнастерка на его груди потемнела от крови. Аврора схватилась за голову и ощутила теплую влагу на ладони.

– Фройляйн Орбан?! – это Курт распахнул дверцу «мерседеса» и воззрился на нее потемневшими от страха глазами. – Вы пришли в себя?

– Да… только почему-то голова в крови и больно дышать, – пробормотала Аврора.

– Это ничего. Вы просто ударились, пули не попали в вас.

– Пули?

– Разве вы не слышали выстрелов? – спросил доктор Рерхен. Он тяжело дышал, тревожно озирался, сжимая в руках дымящийся автомат. – Посмотрите, Курт! Водитель мертв…

– Он только что стонал! – воскликнула Аврора.

Она нашла в себе силы выбраться из машины, преодолевая дурноту и неуместные заботы доктора Кляйбера. К ним уже торопился Эдуард с автоматом наперевес.

– Они сбежали! Но мне кажется, док, что вы подстрелили одного. Двое других волокли его на себе. На одном точно была юбка! Женщина!

– Надо переложить Зигфрида на заднее сиденье. Помогите мне, коллега!

Курт уже открыл водительскую дверь. Вместе с доктором Рерхеном они вытащили безжизненное тело водителя и с завидной сноровкой затолкали его на заднее сиденье «мерседеса». Эдуард стоял с автоматом наперевес и цепким взором бывалого фронтовика озирал окрестности.

– А где же эсэсман? – тихо спросила Аврора.

– Рядового положим поверх шофера, – продолжал распоряжаться Курт.

– Не стоит! – возразил Эдуард. – До Горькой Воды осталось мили три, не больше. Доберемся до места и отправим за ним похоронную команду. Фройляйн Орбан нуждается в помощи.

– Не нуждаюсь! – Аврора уже нашла свою «Лейку». По счастью, фотоаппарат оказался цел, и она примерялась сделать снимки с места событий.

– Эх, жаль! Самое интересное я пропустила!

– Голову надо перебинтовать! – доктор Рерхен уже подступал к ней с перевязочным пакетом.

Недолго спорили о том, кто сядет за руль автомобиля. Сообща приняли решение, что управлять «мерседесом» станет Аврора, а мужчины будут держать наготове оружие. Мотоцикл решили оставить на дороге.

* * *
Она увидела Отто издали. Мундир военного врача чрезвычайно шел к его сухой, высокой фигуре. Даже здесь, среди голой степи, в чужой, дикой и непонятной стране, где от одного поселения до другого в осеннюю распутицу не доберешься, ее жених ухитрялся оставаться элегантным. Конечно, мама была права: богатству и аристократизму грош цена, если нет образованности. Образованность – вот что придает мужчине неподдельный шарм! С каким шармом Отто нес свое высокое тело между обмазанной глиной изгородью и выбеленной стеной дома! Мундир со значками полковника медицинской службы, высокие хромовые сапоги и тот самый ремень с круглой пряжкой, на которой был выгравирован герб Ласло Куна, управителя Древней Венгрии и дальнего предка Отто. Она узнала знакомый жест. Отто тер ладонью о ладонь, массировал тонкие, чуткие пальцы. Аврора вспомнила прикосновения этих рук, и щекотные мурашки побежали у нее по бедрам.

– Фройляйн? – спросил зануда Курт. – Вы тоже узнали Отто Куна? Вы поэтому остановили автомобиль?

Но пассажирская дверь уже хлопнула. Неугомонный Эдуард бежал, оскальзываясь, по улице, уже выкрикивал дружеские приветствия, и Аврора поняла: Эдуард успел подружиться с Отто, они уж перешли на «ты». Оберштабс-арцт следовал за корреспондентом, поправляя на голове фуражку и запахивая полы перепачканной шинели.

– Что же вы, фройляйн? – не отставал Курт. – Разве вы не узнали жениха? Это Отто Кун!

– Я не могу предстать перед ним в таком виде, – смущенно ответила Аврора, ощупывая прическу, безнадежно испорченную окровавленными бинтами.

* * *
– Милая? – он склонился к стеклу автомобиля и тихонько постучал указательным пальцем, затянутым в лайковую перчатку. – Тебе надо дернуть за ручку. Снаружи я не могу открыть дверь. Машина повреждена.

Аврора послушно дернула за рычажок. Отто распахнул дверь.

Это действительно был он: все та же прямая осанка и порывистые движения. Вот они, его глубокие, ореховые глаза, его задумчивая, пленительная улыбка. Аврора, едва выскользнув с водительского сиденья, распахнула ему объятия, а он крепко сжал ее запястья. Ах, как обжигающе-горячи оказались его ладони.

– Отто! Это я! – сказала Аврора.

– Напрасно, – отозвался он.

– Что?

– Тебе следовало остаться в Будапеште. Напрасно ты затеяла все это. Здесь опасно. Надеюсь, теперь ты уяснила себе?

Отто рассматривал повязку на ее голове, а она пыталась поймать его взгляд.

– Поцелуй же меня!..

– Не здесь! – он наконец посмотрел ей в глаза. – Я приготовил для тебя квартиру. Мы будем жить недалеко друг от друга. Надеюсь, тебе понравится Горькая Вода…

* * *
Сельцо Горькая Вода – стайка беленых хат, покрытых двускатными или коническими, крытыми соломой хатами. Горькая Вода – осененный тополями островок жизни на пологом холме, среди плоской, промерзшей равнины. Влево и вправо от главной улицы разбегаются узкие, поросшие бурьяном, огороженные плетнями проулки. В центре селения, на вершине пологого холма треглавый храм посредине поросшей жухлой травкой площади. Напротив него единственное в селении двухэтажное здание – бывшая школа, резиденция военного коменданта сельского округа.

От центральной площади главная улица сбегала вниз, к речке. Они шли по ней гуськом: один за другим. Отто с коллегами-врачами шел впереди. Они о чем-то переговаривались на немецком языке. Корреспондент «Фелькишер беобахтер» тащил багаж Авроры: два огромных чемодана коричневой свиной кожи. Отто нес кофр с провизией.

– Там, впереди есть речка. Мутная, узкая, поросшая камышом. Они называют речку Горькой Водой, – рассказывал Эдуард. – Но вода в ней нормальная, я бы даже сказал – сладкая. Я нарочно попробовал. Эти русские – странный народ. Все у них наоборот, не так как у нормальных людей!

Под пологим склоном, на поросшем камышами берегу, примостилось длинное, похожее на коровник здание волостной амбулатории, переоборудованное оккупационными властями под военный госпиталь. До железной дороги было неблизко, и раненых привозили с передовой на грузовиках и гужевых повозках. Когда не хватало мест, их размещали в больших, похожих на цыганские шатры, палатках. Сверху, с вершины пологого холма, Аврора могла разглядеть часть территории госпиталя: длинное одноэтажное здание с крыльцом посередине и длинной лавкой вдоль беленой стены, несколько домов поменьше. Внутри ограды из плотно пригнанных досок не росла трава. Черная земля искрилась белой наледью.

– Сейчас на фронте затишье, – тихо проговорил Эдуард. – И в госпитале жизнь стала поспокойней.

Отто свернул с центральной улицы направо, в узкий проулок. Доктора Кляйбен и Рерхен продолжали двигаться прямо, в сторону реки.

– Господин Кун квартирует здесь? – спросила Аврора.

– Нет, фройляйн, – отозвался Эдуард. – Персонал госпиталя живет в домах на берегу реки. Но там вам будет неудобно. Там проезжая дорога, шумно, суетно. Не стоит!

Отто откинул проволочную петлю, замыкавшую калитку в плетне и ступил во двор. Заиндевелая трава хрустела под подошвами его юфтевых сапог. Они пересекли широкий двор: Отто впереди, Аврора следом за ним. Эдуард замыкал шествие.

– Но почему мы не можем жить вместе? – Аврора раскраснелась от мороза и возбуждения. Ее потряхивало. Рана и усталость давали о себе знать.

– Во-первых, я живу рядом с госпиталем, – отвечал Отто, не оборачиваясь. – Тебе там будет неспокойно. Ты устанешь от постоянно шума двигателей, беготни и прочих… впечатлений. Это полевой госпиталь, милая. А здесь, по соседству с комендатурой, тебе будет спокойней. Во-вторых, я часто бываю занят даже по вечерам. Это необходимо для работы. Исследования необходимо завершить до лета…

Он наконец остановился, обернулся, внимательно посмотрел на ее лицо.

– Ты не здорова. Тебе необходимо отдохнуть, – сказал он веско. – Я загляну вечером проведать тебя. Ты разочарована? Ну что же поделать! Все мы здесь на службе. Даже ты носишь погоны. Это не Будапешт, милая. Это – Горькая Вода!

* * *
Горькая Вода! В разгар дня на улицах пустынно. Редкие прохожие посматривают на нее с настороженным любопытством. Ох, какие липкие у них взгляды! Стоит лишь встретиться с кем-нибудь глазами – тут же кланяются в пояс. Головы низко склоняют. Прав был ее отец: русские рабский народ.

Она бежала под гору. Легкий морозец обжигал щеки. Рана на голове оказалась пустячной. Стоило лишь надвинуть пониже берет, чтобы прикрыть смехотворно-белый пластырь, закрывавший ссадину, и можно было бы вовсе забыть о неприятном приключении на пути к Горькой Воде. Новое местожительство казалось ей и неуютным, и безопасным. Ее определили на постой с двумя женщинами – аспирантками, вольноопределяющимися при научной части госпиталя Отто. Обе дамы – выпускницы медицинского училища в Будапеште – оказались знакомы Авроре. Обе – на несколько лет старше нее и настолько поглощены научной работой, что не замечали ни тараканов, шелестевших ночами за хозяйской печью, ни удручающего смрада, исходившего от разбитого параличом старца – отца хозяев дома. Одна из сожительниц Авроры, некрасивая и немолодая медичка по имени Августа, из подручных средств готовила для хозяев специальный состав для обработки пролежней.

Пару дней Аврора маялась от безделья. Отто навещал ее, но подолгу не задерживался, ссылаясь на занятость и усталость. Он был подчеркнуто вежлив и холодноват. Соседки Авроры объясняли это неудачами в исследованиях. Пациенты умирали от последствий применения лекарства, изобретенного Отто. И вот настал день, когда Аврора почувствовала в себе силы добраться до госпиталя, чтобы увидеть все собственными глазами и запечатлеть увиденное на фотопленку.

* * *
Аврора робко вошла в пропахшую карболкой палату. Как странно. У Отто – все то же лицо: бледное, сухое, с четко очерченными, словно изваянными острым резцом, чертами. Вот он всматривался в лица пациентов, слушая, как сестра, русская девушка, зачитывает информацию о состоянии больного. Говорит на берлинском диалекте чисто, почти без акцента, но очень уж медленно. Вроде бы все как обычно, но все же что-то не так! И эта русская девушка, так непохожая на виденных ею местных жителей, словно чем-то знакомая. Эта ее тугая коса и неуклюжая фигура, и то, как она смотрит на Отто. Аврора разозлилась, а Отто внезапно заговорил на русском языке. Ах, вот оно что! Он изучает русский!

– А на той койке? – спрашивал Отто строго, указывая на аккуратно застеленную, пустую кровать.

– Умер, – отвечала медсестра. – И тот, что у окна лежал, – тоже, господин доктор.

Медсестра держалась очень прямо, как солдат на вечерней поверке, старалась говорить внятно, так чтобы господин доктор смог разобрать каждое слово чужого языка.

Дальше он принялся расспрашивать ее о соблюдении дозировки вводимых препаратов. Она показывала ему журналы с записями, отвечала толково, смотрела прямо, не опуская глаз. А он называл ее по-русски «моя незаменимая Глафира» и несколько раз ласково клал руку на сгиб ее локтя. Внимателен и корректен. Это все тот же, ее Отто, и все же это не он…

Аврора освободила «Лейку» от футляра, установила выдержку и диафрагму, навела объектив на доктора и его помощников.

– Здесь запрещено снимать, милая, – бросил Отто через плечо. – Спрячь камеру.

– Здравствуй, Отто, – Аврора опустила камеру, гордо вскинула подбородок.

Все же он заметил ее, потому и обратился по-венгерски. Кто-то положил руку ей на плечо. Аврора обернулась и уперлась взглядом в тщательно выбритый подбородок офицера СС. Она глянула на погоны.

– Ого! Штурмбаннфюрер! – пролепетала Аврора.

– Вы правы, фройляйн. – Аврора дрогнула, услышав резкий, прусский говор немца. – Герберт Зибель – к вашим услугам!

Эсесовец внезапно улыбнулся.

– Аврора Орбан… – Аврора неожиданно для самой себя сделала книксен.

Зибель широко улыбнулся, демонстрируя отменного качества, белые зубы. Аврора мельком глянула на русскую, ожидая вновь узреть поясной поклон. Но поклона не последовало. «Незаменимая Глафира» стояла, смиренно опустив глаза долу. Штурмбаннфюрер приблизился к ней, потрепал широкой ладонью по щеке, и она на один короткий миг подняла на него глаза. Ах, этот взгляд, такой чужой и такой знакомый. Не могла же она встречать русскую в Будапеште? Нет, это просто невероятно! Но если не в Будапеште, где тогда она могла видеть эти светло-серые глаза с темным ободком вокруг радужки?

– Хайль, господин штурбаннфюрер! – приветствовал немца Отто. – Фройляйн – моя невеста. Она пару дней как прибыла из Будапешта и пока еще не освоилась с местными порядками.

– Что поделать! – Зибель развел руками. Ах, эта лучезарная улыбка, эсэсовская черная униформа, рыцарский крест на груди, его скрипучие голенища и блестящая портупея! Аврора смотрела на него, как смотрят дети на новогоднюю елку.

– Фройляйн, здесь секретный объект! – Зибель убрал с лица улыбку. – Сюда с фотокамерами вход запрещен. Тем более журналистам.

– Ступай, милая, – проговорил Отто по-венгерски. – Займи себя чем-нибудь. А я навещу тебя вечером.

Отто повернулся к Гаше, спросил, ласково улыбаясь:

– Как это говорят здесь? Вечером?

– Ввечеру… – отозвалась Гаша.

Аврора вспыхнула.

– Прошу вас, фройляйн, – Зибель осторожно взял Аврору за локоть. – Здесь, в Горькой Воде… неправда ли, символичное название? Русские названия порой бывают чрезвычайно красноречивы… так вот… в Горькой Воде проводятся чрезвычайно важные изыскания. Я обязан обеспечить режим полной секретности. В окрестных станицах… не правда ли странное название «станица»?.. в окрестных станицах расквартированы в основном венгерские и румынские войска. Поездите по окрестностям! Составьте компанию нашему славному Эдуарду! Разве жителям Будапешта не будет приятно увидеть своих земляков, улыбающихся с газетных страниц?

Слово за слово, и он вывел Аврору за высокий забор, огораживавший территорию госпиталя. За ними неотлучно следовали двое автоматчиков.

– Вы ставите опыты на пленных?

– Эти люди обречены, – Зибель снова развел руками. – Они воевали с Германией с оружием в руках. Они совершили преступления против рейха. Но рейх гуманен, и мы даем им шанс, шанс продлить жизнь. Ваш уважаемый жених, профессор, отбирает только самых безнадежных, только тех, кто действительно обречен.

Один из автоматчиков распахнул перед ним дверцу автомобиля. Но Зибель не спешил уезжать.

– Я слышал, фройляйн сама водит машину? – чарующая улыбка не покидала лицо Зибеля.

– О, да! – рассеянно отозвалась Аврора.

– «Мерседес» в вашем распоряжении! – Зибель похлопал ее по плечу. – Тот самый «мерседес», на котором вы приехали в Горькую Воду. Водителя не могу вам отрядить, но автомобиль – пожалуйста! И нашего храброго Эдуарда в компанию. К сожалению, не обещаю порядочно эскорта. С людьми дефицит, знаете ли, но в остальном…

Шипованные покрышки зашуршали по обледенелой дороге. Зибель укатил, сопровождаемый эскортом автоматчиков в черной униформе. А следующим утром подлатанный «мерседес» уже сигналил у ее ворот. Его туша, черная и блестящая, загораживала собой узкий проход между плетнями, и соседская старуха вынуждена была ломиться до дому через заросли бузины, росшей вдоль плетня. За рулем «мерседеса» сидел Эдуард Генкель, неунывающий корреспондент «Фелькишер беобахтер».

– Эй! – весело завопил он, нажимая на клаксон. – Я получил весть по телефонным проводам! Наш приятель – герой боев под Варшавой – приглашает нас в Микульшино! Там стоит танковый дивизион. Настоящие танки с бравыми вояками на броне. Могут получиться отличные кадры!

Аврора выскочила на крыльцо, распугивая беспечных несушек.

* * *
«Мерседес» скреб днищем по дорожной колее.

– Тут будь осторожна, Аврора! Бери левее! Ну же! Чуть левее, – приговаривал Эдуард.

Они подъехали к развилке.

– Куда? – спросила Аврора. – Держать левее? Где твой хутор с героями-головорезами?

– Направо, – буркнул лучший корреспондент «Фолькишер беобахтер». – Сейчас надо ехать направо, фройляйн.

– Эх! – вздохнула Аврора. – Под твоим мудрым водительством мне, пожалуй, никогда не стать фрау. Так и сгину в русских степях девицей на выданье.

«Мерседес» вихлял по дорожной колее из стороны в сторону. На легком морозце черная земля застыла, давая твердую опору колесам. По обеим сторонам дороги простирались бескрайние поля. Смеркалось. Аврора и не заметила, как линия горизонта растворилась в темноте. День был пасмурным, густая пелена облаков скрыла луну и звезды. Фары автомобиля стали единственными источниками света в бескрайней степи.

– Похоже, мы заблудились, – тихо проговорила Аврора.

– Нет, ты не права! – возразил Эдуард. – Мы едем по дороге. Она обязательно приведет нас к ночлегу. Все дороги куда-то ведут…

Фары «мерседеса» освещали дорожную колею. Голос Эдуарда звучал ровно, но это не умеряло тревоги Авроры. Что если мотор заглохнет? Она следила за уровнем топлива в бензобаке. При такой езде бензина должно хватить еще на пятьдесят миль. А потом? Каковы же расстояния в этой стране, если они выехали из Горькой Воды два часа назад и до сих пор не доехали никуда? Нет, наверное, на том перепутье надо было сворачивать налево…

– Что ты видишь, Эдуард? – спросила Аврора.

– Ничегошеньки, – был ответ. – Но мы же едем по дороге. Это главное.

Аврора молча всматривалась во мглу. Фары «мерседеса» освещали кусок дороги метров на двадцать вперед. Остальное пространство по бокам от них и спереди, и позади заполняла черная, холодная мгла.

– Хорошо хоть нет метели, – так некстати буркнул Эдуард. – Иначе…

– Смотри! Смотри! – прервала его Аврора. – Это огоньки?! Да?! Ты видишь, видишь?

И она сильней вдавила педаль газа. Автомобиль замотало из стороны в сторону в скользкой колее. Эдуард ухватился обеими руками за торпеду.

– Осторожней! – шептал он.

Авроре вдруг сделалось страшно. Поля и небо слились воедино. И эти тихие огоньки вдали… Что их там ожидает? Дружеское тепло или враги? Ее нога, обутая в добротный ботинок телячьей кожи, изготовленный в модном обувном ателье господина Венкля в Будапеште, нажимала на педаль газа, и двигатель «мерседеса» покорно набирал обороты, приближая их к заветному огоньку.

* * *
Бензин оказался на исходе, когда фары «мерседеса» осветили потемневшие от времени прутья плетня. Эдуард выскочил наружу. Он лишь перчатки удосужился натянуть. И кобуру, и фотоаппарат – все оставил на сиденье. Аврора заглушила мотор и принялась ждать. Она слышала, как поет ветер в верхушке одинокого тополя, осенявшего стройной кроной коническую кровлю беленькой хаты. Чуть в стороне, за плетнем, белели и другие строения. Аврора приоткрыла дверь, вздохнула полной грудью морозный, пропитанный ароматами степи воздух. Попахивало свежим навозом. Значит, где-то здесь обитает скотина. У скотины есть заботливые хозяева, которые дадут им стол и кров. Аврора представила себе румяный каравай ржаного хлеба, хозяйку в белой сорочке, открывающей стройную, загорелую шею, хозяина, украшенного пышными усами…

– Эй, паненка, – сказал кто-то хрипловатым, низким голосом. – Там товарищ как это? Что-то говорит, но я не знаю, как объяснить… немецкий язык…

Аврора вздрогнула, хотела уж испугаться да передумала, потому что из темноты к ней вышла женщина. Она пыталась говорить с Авророй на немецком языке, и ей это удавалось чрезвычайно плохо.

– Нам бы поужинать и переночевать, – отозвалась Аврора. Она попыталась надеть на лицо самую любезную из своих улыбок.

Хозяйка степного хутора не очень-то соответствовала представлениям Авроры, но все равно была по-своему красива. Шея у нее и вправду оказалась длинной и смуглой. Она не закрывала ее ни платком, ни шарфом. Казалось, и мороз, и ветер – все ей нипочем. Однако голову ее покрывал черный платок с бахромой, намотанный причудливо, на манер турецкой чалмы. На хозяйке была надета ватная куртка, красная юбка до колен и короткие, подшитые кожей сапоги из валяной шерсти.

– Улька-улька-улька-улька-улька! – запричитала темнота прокуренным баритоном. – Где ты, Улька? Тут немчик сам не свой, вот-вот веревки развяжеть. Надо бы его получше повязать, не то…

Сердечко Авроры на миг замерло, потом дернулось подобно плененной птахе, подпрыгнуло к горлу.

– Что с тобой, милая? – женщина склонилась к ней, и Аврора увидела совсем близко ее черные, глубокие глаза. – Нешто по-русски лучшее понимаешь, нежели на родимом наречии?

Она внезапно извлекла, подобно факиру, из ниоткуда, большую киянку. Аврора в последний миг вспомнила о пистолетной кобуре, лежавшей рядом с ней на пассажирском сиденье.

* * *
Аврора разлепила глаза. Голова гудела, как после знатной попойки на именинах у кузена Януша. На миг ей показалось, будто она ослепла, и Аврора попыталась потереть веки кулаками. Руки оказались неимоверно тяжелы, запястья болели. Она снова попыталась поднести руки к лицу и услышала, как звякнула цепь. Она скована! Тогда Аврора попыталась пошевелить ногами. Ступням было холодновато, и она уразумела: ботинок нет, но чулки на ней, и на лодыжках, поверх чулок, надеты кандалы. Аврора попыталась сесть, и это ей удалось. Результатом недолгих исследований явились следующие открытия: они оба, и Эдуард, и она, сидели в темном подвале, едва освещаемом маленьким оконцем, расположенным под потолком. У подвала низкий потолок и каменный пол. Потолок подвала подпирают деревянные стойки, на которые опирается дощатый свод. Оба они скованы ножными и ручными кандалами. Концы цепей прикреплены замками к большому чугунному кольцу. Кольцо заделано в камни пола. У Авроры цепь длинная. Она может подобраться к оконцу. У Эдуарда цепь намного короче, но это и неважно, потому что Эдуард валяется на полу без чувств, а у нее ужасно болит голова. Ай, бедная ее голова! Сначала удар о ветровое стекло, а теперь еще эта баба с киянкой. Ой, да она же, наверное, не одна живет! Наверное, у бабы и муж есть, и другие родственники. Это они их притащили в подвал и заковали в цепи. Зачем? Аврора вдруг вспомнила досужие разговоры, слышанные ею еще в эшелоне. Там один майор рассказывал про чащобы под русским городом Гомелем и про партизан. Партизаны! Они в плену у партизан! Осторожно, стараясь не шуметь цепью, Аврора подползла к окошку. Она слышала негромкий шелест, переходящий в заунывное подвывание. Теперь она уже знала – так шумит в России ветер. Ох и тоскливое ж завывание, ох и ужасная страна! А холодно-то как! Стараясь не выдать себя, Аврора зажала рот рукой, пытаясь унять зубовный перестук. Снаружи кто-то ходил. Шаг человека был тяжел и неровен. Он явно хромал и что-то тихо бурчал себе под нос. Аврора прислушалась, пытаясь разобрать слова чужого языка.

– Ишь, Иван Ростиславич, гнида перекатныя…

– Гнида… – задумчиво повторила Аврора незнакомое слово и тут же снова зажала рот ладонями, потому что «гнида» не замедлила явиться. Цепи предательски звякнули.

– Здорово, Капитон, – проговорил хлипкий тенорок. – Правление приветствует тебя.

– И тебе привет, Иван Ростиславич, – был ответ.

Далее последовали шелест и возня. Очевидно, собеседники рассаживались.

– У нас падеж, – начал тенорок. – Кони гибнут от бескормицы.

– А у меня фашисты корову свели со двора, – отвечал ему хриплый, прокуренный баритон, принадлежавший, очевидно, хозяину хутора. – Борьку и Лельку Ульяна спрятала, а Маруську…

– Козу и поросенка не прошу, – твердо ответил тенорок. – Правлению нужен фураж. Пять мешков овса. Мы знаем – у тебя есть!

Аврора совсем забыла и о страхе, и о головной боли, и о холоде. Любопытство и обогрело ее, и сделало отважной. Она приблизила лицо вплотную к оконцу. Можно было бы, пожалуй, и высунуть голову наружу, но окошко оказалось слишком узким. Баритоном говорил хромоногий человек в большой, лохматой шапке, бородатый, крупный, костистый. Тенорком вещал похожий на подростка субъект, гладко выбритый, в длиннополой шубе из овчины и в фуражке с блестящим околышем. Оба собеседника были обуты в высокие сапоги из валяной шерсти.

– Нету у меня овса, – говорил хромой хозяин хутора. – Все Маруська поела. А Маруську фашисты свели со двора.

– Слушай сюда, кулачина! – гневно вякнул тенорок. – Я говорил тебе, я предупреждал. Станешь прятать фураж: поимеешь последствия. Вот я пока говорю с тобой, а когда говорить перестану – так сразу грянуть на твою кулацкую башку последствия.

– Че, наново раскулачите? – хмыкнул хозяин.

– Да кто ж тебя кулачил? За что ты на советскую власть обижен?..

– Дам два мешка и бабу.

– Да на кой мне твоя баба! Пять мешков овса и ни мешком меньше!

– Два мешка и бабу! Да за бабу ты мне ишо дойчемарок отслюнявь. Я знаю, у тебя есть.

– Да что за баба? Не Ульяну ж ты за дойчемарки торгуешь?

– Не-е, то баба тонкая, пока еще чистая, никем из наших не трахана. Шелковое белье на ней и русскую речь понимаить.

– Немка? Да за немку оне тут всю округу перевешают!..

– Не-е-е, не немка. Но в шелковом белье. Образованная. Ты мне тридцать дойчемарок. Я тебе – два мешка овса и бабу. Быстрее думай, гнида… ой, охрани меня советска власть, Иван Ростиславич…

Аврора видела, как мужик поднялся, сдернул с головы лохматую, высокую шапку и поклонился тощему в ноги.

– Пять мешков, – стоял на своем тощий. – А пленные немцы или их союзники нам не нужны. А ты, Капитон, зря их повязал. Будут у нас за то неприятности!

– Это ты зря! – фыркнул Капитон. – Говорю ж – баба хорошая, разным любовным примудростям обучена. Ну умеет. Понимашь?

И Капитон перешел на шепот:

– Ни твоя жена, ни, тем более, моя таких делов не знает. А эта умеет и так, и эдак, и всяко по-другому…

Потянуло табачным дымом. Хозяин хутора закурил.

– Я сейчас уеду, – проговорил тенорок с угрозой. – А тебе на раздумья правление дает один день и не часом более! Пять мешков овса. Запомни: пять!

– Эх! – вздохнул хозяин. – Скатертью дорога тебе, Иван Ростиславич…

Аврора услышала тихий перестук копыт. Она то и дело оглядывалась в темноту подвала, прислушивалась – не очнулся ли Эдуард. Но тот лежал на холодном каменном полу без движения. Аврора хотела было подползти к нему, попытаться привести в сознание, но ее отвлекло явление нового действующего лица, а именно хозяйки хутора, Ульяны.

– Уля-уля-уля-уля, – насмешливо зареготал хозяин.

И в голосе его, и в интонациях Авроре послышалось странное русское веселье.

«Глумиться, – вспомнила Аврора нужное русское слово. – Вот что значит “глумиться”!»

– Щас вдарю по хребту коромыслом, – угрюмо ответила Ульяна.

– Уля-уля-уля-уля! – не унимался хозяин.

– Эт как же ты у нее белье-то рассмотрел? – тихо спросила хозяйка.

– Како белье?

– Та шелковое. И про то, как она, дескать, умеет! – хозяйка возвысила голос.

– Чего умеет?

– А то!

Аврора услышала глухой звук удара: один, второй, третий. За ударами последовали шорохи и топот.

– От так от жена Ростиславича точно не умееть. А я дак умею! – рычала Ульяна.

– Уля-уля-уля… – голос хозяина сделался тише и как-то поскучнел.

Аврора поняла, что мужик мечется по двору, преследуемый разгневанной хозяюшкой. Пленница слышала хриплые стоны и звуки ударов, перемежающиеся с дробным топотом и стуком. Хозяин и хозяйка гонялись друг за другом по двору. Она – с коромыслом наперевес, он – тяжело опираясь на трость.

«Как молодые резвятся», – бесстрашно подумала Аврора.

– Избавься от них! – рычала Ульяна. – Богом молю, избавься! А о науках ее бабских и не мечтай! Не то будешь и боком, и раком в петле болтаться и я с тобой вместе!

– Уля-уля-уля… – голосишко хозяина совсем увял. Да и прыти в нем заметно поубавилось. Он все еще мотался по двору туда-сюда, безуспешно пытаясь увернуться от ударов коромыслом. Но первой устала хозяйка. Она бухнулась на лавку прямо напротив оконца. Аврора осмотрительно присела, исчезла из проема, спрятала лицо.

– Отдай Ростиславичу пять мешков и пусть отвяжется. А этих… в придачу. С глаз долой! Пусть его, гниду, за них и повесять…

– Отдай пять мешков! – передразнил супругу хозяин. – Ах ти, Уля-уля-уля! Седня пять мешков, завтра – поросенка, а потом и Лельку ему отдай. А не ему, дак этим вот… захватчикам родимой земли, мать ее колхозную!

– Отдай! – рявкнула Ульяна. – Отдай и немцев, и овес! А потом…

Тут она направилась к мужу, а тот, тонко разбиравшийся в настроениях супруги, и не подумал убегать, не вопил глумливо «уля-уля-уля», а подставил ей большое ухо, да так подставил, что даже лохматая его шапка на сторону съехала.

– И то правда, Ульяна. Не отпускать же их! – проговорил он, выслушав супружеские советы. – Ить растрандят по округе и про порося, и про Лелечку твою. Корову-то ить было не спрятать, а этих ить до соплей жаль…

– За Лельку убью, – воинственно подтвердила Ульяна. – Убью голыми руками! Хоть Ганса, хоть Ивана, хоть Джужоппу, мать его латинянку…

Аврора, гремя цепями, отползла в угол. Она старалась подсунуть под себя полы шинели и не прижиматься спиной к холодной стене. Только не заболеть! Эдуард зашевелился в углу – значит, жив…

Что она станет делать, когда их партизаны потащат в чащу? На смену этой, первой, панической мысли, пришла следующая – здравая, спасительная. На много верст окрест нет леса, нет чащи, а значит, и партизан нету!

* * *
Дверь приоткрылась, впустив в подземелье неяркий дневной свет. На фоне светлого пятна возникла кривобокая фигура в высокой лохматой шапке. Человек тяжело опирался на трость. Оголодавшая Аврора учуяла густой перегарный смрад, смешанный с ароматами крепкого табака.

– Джон Сильвер… – едва слышно прошептала она.

– Не-а, – ответил мужик, – Кумарь мое прозвание, а имя – Капитон. Вместе получается Капитон Кумарь. Из христиан я, но советской власти сочувствующий. Это я вам, немчура, офицьяльно заявляю. Кто из вас первым опорожняться будет? Эхма, ни хрена ведь немчура не понимаеть, эх…

– Я, я… – отозвалась Аврора. – Господин, очень хочется… И пить, пить!

Он спустился в подземелье, стуча тростью, ловко отвязал Аврору от кольца, но цепи с лодыжек и запястий снимать не стал. Словно перышко взвалил на плечо и поволок наверх, на улицу. Цепь скрежетала по каменному полу подпола, звенела, колотясь о толстые доски ступеней. Мужик напоил Аврору ледяной водой прямо из ведра, сунул в рот краюху хлеба. Хлеб оказался странного, кисловатого вкуса, пах брагою и показался Авроре невероятно вкусным.

– Жри, жри, – усмехался мужик. – Пирожных не скоро отведаешь!

Где-то совсем рядом взблеивала коза, похрюкивая, возился поросенок, дурманно пах скотный двор. Аврора пыталась пристроиться так, чтобы наглый, пронырливый взгляд мужика не смог узреть не только ее тела, но даже нижнего белья. Ее выручила Ульяна. Вооруженная коромыслом, она явилась на скотный двор, стала между мужем и Авророй, уперев руки в бока.

Аврора, преодолев жгучий стыд, справила нужду, и уселась под стеной сараюшки на покоробленный деревянный ларь, чтобы доесть дарованную ей черную краюху. Ульяна скрылась из вида за углом сарая. Аврора слышала, как она спускалась в земляную нору, вырытую в центре двора – погреб, ставший их с Эдуардом темницей. Послышался звон цепей и тихий голос Эдуарда:

– Ich bitte Sie, gnädige Frau! Nicht so schnell! Sie sehen, ich bin verwundet![29] – говорил он.

– От гундить… Да как жалобно-то! – приговаривала Ульяна. – Будто не его товарищи Маруську нашу со двора свели. Будто мы его приглашали наш колхоз пограбить. Слышь, немец! У нас своего ворья хватает! Нам немецкого ворья не надо!

Аврора поняла, что хозяйка ведет Эдуарда в другой угол скотного двора. Не хотят хитрые крестьяне, чтобы они увиделись еще один раз, под сводом дневных небес… Аврора посмотрела наверх. Там было все: и чистая голубизна, и частые кучевые, полные снегом облака. Время от времени между них проглядывало озябшее солнышко. На их головы падал медленный, тихий снежок и жизнь могла бы быть так хороша, если б не война. Ах, если б были они с Кумарями не злейшие враги, а добрые соседи!

– Сколь, думаешь, мне лет? – прилипчивый, синий взгляд Капитона вернул ее с небес на землю. – Не-е-е, на шестой десяток ще не перевалило, но в прошлую войну повоевать успел. Да и потом… когда тут всяко творилось… Эх!

Он потупился, печально вздохнул и продолжил:

– Ныне тут всякого блудливого народу привалило. Про немечив я и не толкую. А кроме-то них? Твои вот угорья, и румыны, и латины. Эх! Ну и наш-то народ взбудоражился. Снова наново кто до лесу, кто до дров. Я тя сдам за хорошую мзду тем, кто до лесу…

– Партизанам? – уточнила Аврора.

– Че? – Капитон снова засмеялся, и из-за стены сараюшки ему отозвалась звонким блеяньем Лелька. – Партизаны! Кхе-кхе… какие тут партизаны? Побойся хоть своего угорского бога, ежели нашего, христианского не боишься. Это ваши партагеноцци придумали партизан. Нет тут партизан. Нету леса. Хде им прятаться? Ну?

– Я тоже так подумала… – пролепетала Аврора.

– Я сдам тебя за дойчемарки. А ты не кобенься. Ты барышня хорошая. Белье у тебя шелковое, пахнешь хорошо пока. Пересидишь и портагеноцц, и ту пору, когда наша родимая Красная армия назад покотится… А там уж, когда социяльный строй опять установица, тогда из-под Ростиславича вылезешь. Да ты не печалься! Он и помоложе, и не такой вонький, как я…

Капитон снова засмеялся дуэтом с козой Лелькой.

– О чем это вы? – насторожилась Аврора. – Победоносный вермахт в союзе с дружественными армиями… Словом, ваша армия не сможет отобрать завоеванное… Тысячелетний рейх…

– Отымеем наново ваш рейх, барынька, – Капитон раздосадованно сплюнул, и Аврора испугалась. – Тут у нас не рейх. Понятно? А я говорю тебе, как отец дочери сейчас!

Капитон тюкнул об земь тростью, и Аврора послушно умолка.

– Не веди со мной, угорка, иделогицких споров! Я говорю и знаю твердо: когда родимая наша Красная армия назад покотится, тебе лучче под путевым мужиком лежать. Наш мужик лучше твоих угорьев. От хоть у Ульяны спроси… Ан почем ей-то знать? Ну так на слово поверь и не кобенься. И нам, и тебе будет выгода.

– А Эдуард? – осмелилась спросить Аврора.

– Да на кой кому немец-то нужен? – ответил Капитон попросту. – Вражья сила от веку и до исхода времен. Поросенку скормим, чтоб попусту не пропал.

* * *
Авроре больше не довелось повидать Эдуарда, они не смогли перемолвиться и словом. Она слышала, как суровая Ульяна заталкивала корреспондента «Фелькишер беобахтер» в земляную нору. Ее же препроводили в хозяйскую горницу, но цепей не сняли. Она так и осталась сидеть на скамье под образами, громыхая чугунными кандалами. Аврора старалась развеселить себя, припоминая строчки письма Отто. Того единственного письма, которое она успела получить из России перед отъездом из Будапешта. Отто писал ей о русских иконах. Золото и киноварь, тонкие лики, темные и суровые…

Над степью за окном повис осенний сумрак, в горнице было жарко натоплено, хозяева куда-то исчезли, а она, вместо того чтобы продолжить поиски путей к спасению, впала в странное, тревожное полузабытье. Аврора и не заметила, как улеглась на жесткую скамью. Холодный воздух, проникавший через щели в оконной раме, холодил ей спину и мешал дреме одержать над ней полную победу. Она слышала странную беготню во дворе, но отнесла ее на счет странных обычаев хозяев этого места. Она слышала громкие хлопки, но и они не смогли вырвать ее из липких тенет апатии. Ее смогла разбудить лишь длинная автоматная очередь. Пули ударили в стену хаты, где-то неподалеку грянул разрыв, и Аврора услышала странный, пронзительный свист.

«Осколки», – подумала она и проснулась.

Аврора вскочила на ноги, заметалась по горнице. Она уже не чувствовала тяжести оков, перестала думать об измученных чугунными браслетами запястьях и лодыжках. Может быть, забраться под кровать? Она откинула на сторону кружевной подзор покрывала. Из темноты на нее глянули желтые глаза. Кошка зашипела. Аврора, вздрогнув, отскочила. Она посмотрела на огромную, белую печь, занимавшую большую часть помещения. Огромное сооружение, беленое, с большой почерневшей от копоти заслонкой окончательно испугало ее, и она, наконец, разрыдалась. Гремя цепями, Аврора упала на хозяйскую кровать, измяв и раскидав на стороны груду подушек в чистых, цветастых наволочках.

– Отто! – шептала она. – Спаси меня, Отто! Один только раз, один только раз спаси, и я больше не стану ни ревновать, ни убегать… Один только раз!..

В комнату вбежал эсэсман с автоматом наперевес.

– Она здесь! – взревел он.

Аврора протянула ему обремененные кандалами запястья.

– Вот мерзавцы! – прорычал эсэсовец, снимая с шеи автомат. – Издевались над фройляйн… Эй, Шмидт! Тащи долото! Они надели на фройляйн кандалы! Изверги!

Прибежал конюх интендантского взвода, Ласло Шмидт с инструментом. Они усадили Аврору на кровать, ей дали напиться из фляжки. Бренди оказался совсем не плох, и голова у Авроры мгновенно пошла кругом. Освобождая ее от оков, Шмидт приговаривал:

– Жених фройляйн – доктор. Он быстро излечит такие пустяковые ссадины.

От Шмидта пахло табаком, дегтярной смазкой и хорошей чесночной колбасой.

– Вы отвезете меня в Горькую Воду? Я – невеста Отто Куна… Он главный врач в госпитале…

– Ничего этого не надо, фройляйн! Господин Кун искал вас, ночей не спал, так волновался… он любит вас… он здесь…

* * *
Аврора уже слышала его голос. Она хотела подняться с кровати, но Отто опередил ее. Он стремительно вошел в комнату, стягивая на ходу перчатки. Полы его шинели распахнулись. На нем был серый армейский мундир, портупея, орденские планки.

Он сжал ее плечи. Ах, какими сильными оказались его руки! Отто, ее Отто! Аврора откинула голову назад, зажмурила глаза.

– Ну что же ты творишь, а? – в его голосе слышались и укор, и нежность, и страх. Страх за ее, Авроры, жизнь.

– Зато я сделала несколько хороших кадров, – ответила она, роняя голову ему на грудь.

Она терлась лбом о шершавое сукно его шинели, а он уткнулся носом в копну волос у нее на макушке. Совсем как тогда, знойным майским днем, когда они катались на кораблике по Дунаю. Плыли и плыли от моста Ракоци до острова Непсигет и обратно. На верхней палубе шло буйное веселье, играл диксиленд. Сестры Авроры танцевали с кавалерами, их мужья пили вино. Тогда Отто спустился следом за ней на пустынную нижнюю палубу. Они смотрели, как солнце садится за холмы Буды. Они оба были пьяны тем беззаботным весельем, которое дарует закат весны, когда воздух над Дунаем наполняется свежим зноем, когда на острове Непсигет в густой траве вокруг фонтана зажигают первые огоньки светляки. Они слышали, как в ветвях деревьев на острове выводят причудливые трели соловьи. Их корабль пришвартовался неподалеку от фонтана, и Аврора слышала, как вся семья, предводительствуемая ее отцом, неугомонным Иштваном, сходит на берег. Но Аврора и Отто не последовали за ними, они остались на корабле. И тогда, как сейчас, в этой пропахшей клопами крестьянской избе, он взял ее внезапно, а она и не помышляла о сопротивлении, без прекословий повинуясь его воле. И сейчас, как тогда, давним майским вечером, он был чрезвычайно требователен, заставлял ее трудиться, и она повиновалась. Она видела его лицо где-то далеко внизу, уставленные на нее, широко распахнутые глаза. Казалось, он жаждал поймать малейшее, даже самое мимолетное выражение, каждую искорку в ее глазах. Испарина выступила у нее на висках, на спине, вдоль позвоночника, челка взмокла, а он крепко сжимал ладонями ее бедра, принуждая двигаться снова и снова.

Она останавливалась, прислушиваясь к голосам за окном.

– Слышишь, Отто, – шептала она. – Слышишь, там господин Зибель. Мне показалось, он зовет тебя.

– Не думай о нем, милая. Почему ты остановилась? Я хочу еще.

Он водил пальцами вверх и вниз вдоль ее спины, ласкал грудь, улыбался. Наконец-то он вернулся, наконец-то он ее хотел, наконец-то снова был с нею! Она кусала свои пальцы, стараясь удержать крик, она не переставала двигаться, и движения ее становились судорожными, волны сладостной неги накатывали одна за другой. Казалась, им не будет конца, казалось, она никогда не сможет остановиться, никогда не сможет вынырнуть из волн наслаждения. Тогда весь мир перестанет существовать и останется один лишь Отто. Отто наполнит ее, Отто станет ее вселенной.

– Отто, Отто… – она твердила его имя, словно все иные слова стерлись из ее памяти.

Автоматная очередь грянула внезапно, океан наслаждения пересох. Отто приподнял ее, деликатно отстранил, быстро приблизился к оконцу.

– Логично, – произнес он через пару минут. – Зибель жесток, но Зибель прав.

Аврора рассматривала его обнаженное тело. Да, он заметно похудел, живот подтянулся, но как же это шло ему! Пройдя через испытания фронтом, через разочарования и потери, он словно помолодел. Перед ней был не сорокапятилетний мужчина, а совсем еще молодой человек, порывистый, страстный, будто заново рожденный. Ах, как же быстро все это случилось! Ведь со дня их прощания в Будапеште не прошло и полугода!

Отто обернулся к ней и проговорил:

– Твои тюремщики мертвы, милая. А ты между тем нежишься в моих объятиях. Справедливость торжествует. Не правда ли?

* * *
– Наконец-то, – шептала она. – Наконец-то ты пришел… я так страдала от твоего равнодушия… Больше, чем от плена, правда! Ну почему, почему только сейчас ты сделал это?..

Он лежал на спине, уставившись в низкий потолок хаты, словно высматривая что-то. Она, усталая, устроилась у него под боком.

– Зачем ты сбежала? – тихо спросил он.

– Заскучала… думала, что не нужна… да и снимки надо было сделать… я не сбежала… я уехала по делу… а Эдуард… он…

– Эдуард был авантюристом. Да-да! И за это он поплатился жизнью. А ты и в правду не нужна здесь, – он приподнялся, высматривая сброшенную на пол одежду. – Теперь, надеюсь, тебе понятно, что здесь может быть очень опасно?

Отто одевался неторопливо: белье, галифе, сапоги, китель, часы. Застегивая пуговки, он расхаживал по горнице, и крашеные доски пола, поскрипывая, гнулись под его ногами. Аврора одна на высоком ложе стала быстро замерзать.

– Ах, что за страна! – она потянулась, прикрылась шинелью. – И все-то здесь скрипит… Все снову уже обветшало…

Она с тревогой смотрела в его лицо, которое вновь сделалось холодно-отстраненным.

– Скажи мне, Отто… – попросила она. – Ответь честно на один лишь вопрос.

– Я всегда был честен с тобой, милая, – он улыбнулся, но улыбка получилась холодной, словно вымученной.

– Я все еще твоя невеста?

Лицо Отто исказилось досадой.

– Послушай, – сказал он, натягивая шинель. – У меня проблемы. Все встало. Ты понимаешь? Препарат действует, но он имеет чудовищные побочные эффекты и пациенты умирают. А передо мной поставлены конкретные задачи. Мне установлены сроки, понимаешь? И я должен добиться результата: выздоровления, выживания. Но я не знаю, как этого добиться в такой короткий срок!

Он направился к двери. Отбросил в сторону засов, приоткрыл. Из сеней в горницу дохнуло свежим, морозным воздухом.

– Отто!

Он обернулся.

– Послушай, Аврора. Конечно же ты моя невеста. Наш союз нерушим, но…

– А эта девушка, русская, Глафира?..

Он вышел из горницы, шумно прикрыв за собой дверь.

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Глава 5. Костя
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Костя впервые летел на самолете. Он сосредоточенно посматривал на крепкую спину капитана Фролова. Что если страх оживет? Может ли такое быть? Костя навсегда расстался со страхом в один их тех длинных дней, когда от тифа умирала его мать. Точной даты безвозвратной гибели страха он не помнил – был уверен, что непременно последует за матерью. Но Костя не умер. Умер страх. Его скукоженное, иссохшее тельце он положил рядом с букетиком незабудок в материнский гроб. С того дня ему нечего стало бояться и он зажил спокойно. Пережив первую воздушную тревогу в бомбоубежище, среди оцепеневших от ужаса соседей, он не боялся. Потом, когда и женщины, и детвора, и конторские служаки попривыкли к бомбежкам и стало возможно, не привлекая внимания, шататься во время тревоги где вздумается – он не боялся. Когда стали распространяться ужасные слухи о том, что немец подходит к Москве – он не боялся. С середины октября, с той памятной встречи с капитаном Фроловым, бабушка, отправляясь на службу, неизменно уславливалась с ним о месте встречи, если к вечеру их дом окажется разрушенным или если в город войдут немцы. И он не боялся. Ныне, шагая в кромешной мгле по летному полю туда, где выстроились в ряд самолеты с большими белыми буквами ТБ на фюзеляже, – он не боялся.

Костя смотрел на горбатые силуэты своих командиров и товарищей. Они шагали по летному полю деловито, словно рабочие, торопящиеся на завод к началу утренней смены. Высокий, крепкий капитан Фролов, субтильный, юркий лейтенант Сидоров, полноватый политрук Хвостов, вислоусый старшина с простой фамилией, которую Косте никак не удавалось запомнить. Следом за комсоставом топали рядовые. Костя твердил незнакомые фамилии:

– Абросимов… Пименов… Рушайлов…

Никак не удавалось ему, привыкшему к метким воровским кличкам, увязать непритязательное обличье новых товарищей с их неблагозвучными фамилиями. А ведь может так случиться, что через пару часов они вместе вступят в бой, вместе, словно братья или близкие родичи, примут смерть. Эх, ненадежная компания! Рожи деревенские! Идти на опасное дело с такой шайкой он, Костя, ни за что не подписался бы! Один политрук чего стоит – задница толстая, будто у бабы, очечки на кривом носу, трандит без умолку о мужестве и стойкости, а сам едва стоит. Эх, если б не Фролов, ни за что не подписался бы на такое тухлое дело! Скучные люди… За плечами парашюты тащат и боятся. Ах, как боятся прыгать! Что же случится с этим вот староватым старшиной, когда немец присунет лезвие ножа к его дряблой шее?

– Скучно жить, если боишься, – тихо проговорил Костя, поднимаясь следом за лейтенантом Сидоровым по трапу самолета. – Не стану бояться.

– И то правда, – оборачиваясь, усмехнулся улыбчивый, верткий молодец. Он протянул руку для рукопожатия, и Костя сжал узкую, горячую ладонь. Сжал нарочно крепко, посмотрел в ясные, серые глаза прямо, с вызовом.

– Ого! – парень прыснул хохотом. – Зови меня просто Федькой, если такой сильный. Я – Федька Прытков, ординарец командира.

– Бойся не бойся – исход один: либо пасть в бою за родину, либо орден на грудь, а потом все равно пасть, – улыбнулся Костя.

– Отставить разговоры на борту! – рявкнул лейтенант. – А ты, рядовой э-э-э…

– Липатов…

– Липатов, прекращай ненужные разговоры. На борту разговоры только по уставу.

Самолетов оказалось пять. Костя приметил не только марку ТБ-3, но и серийные номера. Сердце екнуло. Северный полюс, папанинцы! Как он мог и мечтать о том, что полетит на таком самолете?

Он попал в комсоставскую группу. И батальонный политрук, и командир второй роты лейтенант Сидоров – все оказались с ним в одном самолете. Костя уяснил из разговоров: первая рота их отдельного десантного батальона во главе со старшим лейтенантом Перфильевым уже достигла района высадки. Они уже там!

* * *
Звено известных всему миру штурмовиков выруливало на взлетную полосу тушинского аэродрома. Костя услышал, как лейтенант сказал политруку вполголоса:

– Если все долетим – будет хорошо, ну а если…

– Не каркай! – огрызнулся капитан.

Неспокойно было во время взлета и потом, когда машина, рассекая крылами безлунную, пасмурную ночь, шла над землей. Костя, выворачивая шею, неотрывно смотрел в иллюминатор, надеясь хоть что-нибудь разглядеть во мраке. Слева от него ерзал бывший вор в законе по кличке Телячье Ухо, а ныне рядовой восемьдесят пятого отдельного десантного батальона РККА Георгий Алексеевич Кривошеев. Справа сосредоточенно смотрел в пространство сибиряк Вовка Спиридонов. В полумраке Костя видел, как шлепают его широкие губы. За гулом мотора слов не услыхать, но Костя был уверен – сибиряк молится. Костя уже и имечко придумал для нового товарища – Спиря. Так оно лучше, коротко и понятно, и созвучно с его, Костиной, кликухой.

Они расселись на скамьях, спинами к иллюминаторам, лицом друг к другу. В проходе между ними стояли ящики с боеприпасами и провиантом. Телячье Ухо непрестанно вертелся, отжимая Костю к каменному плечу сибиряка. А тот, недвижимый и молчаливый, прикрыл глаза и, казалось, уснул. В полумраке белели лица, слышались голоса, приглушенные ревом мотора. Их было в самолете человек тридцать. Костя попытался пересчитать всех, чтобы успокоиться, но сбился. Тогда он стал прислушиваться к разговорам.

– Сиди тихо, – говорил рыкающий бас в углу. – Сейчас главное добраться до места. На первый случай и мои ботинки сойдут. А там, когда тебя убьют, возьму твои ботинки. Они мне в самый раз.

– Я ботинки Шаповалу обещал, – отвечали ему. – Когда под Киевом Линчуку голову срезало, я эти ботиночки прибрал. Шаповал тогда сильно расстроился. Все таскался за мной, наблюдал. Но потом Иван Максимович приказал: по самолетам. Так что я пока при ботинках, а там – как судьба…

– Главное харчей вдоволь добыть, – говорил кто-то возле пилотской кабины. – Я до войны бывал в Ростове, знаю, где там и что. Растрясемся – голодными не останемся.

– Откуда знаешь, что в Ростов?

– А куда ж еще? До Берлина нам об эту пору не добраться…

– Отставить разговоры! – рявкнул зычный баритон, принадлежавший вислоусому старшине.

– Послушай-ка, товарищ политрук… – не выдержал Телячье Ухо.

– Обращаться по уставу! – сказал вислоусый старшина.

– Я в политическом смысле… Э-э-э… – Телячье Ухо скривил лукавую, лисью морду.

– Говори, Кривошеев, – отозвался политрук.

– Ну и дисциплинка… – никто не расслышал этих слов, произнесенных лейтенантом. Тот сидел как раз напротив Кости, изучал карту, ставя пометки карандашом.

– Прошу послать меня в самое пекло! – заговорил Телячье Ухо. – Желаю быть на острие борьбы за пролетарское дело. Пролить кровь желаю!

– Десантирование будет проходить в тяжелых метеоусловиях, – строго ответил ему политрук. – Оперативная обстановка в районе выброски десанта неясная и часто изменяется. Ваш командир – старшина Лаптев.

Политрук кивнул в сторону вислоусого старшины.

– Этот вот сундук, из лыка сплетенный? – Телячье Ухо ткнул рукавицей в сторону побагровевшего старшины.

– Отставить разговоры! – подал голос лейтенант. – Навязали нам всякого сброда без представления о дисциплине…

– Во-во! – не унимался Телячье Ухо. – Вместо работ товарища Сталина молитвы читают без утайки. Деревенщина! Да и велика ж Расеюшка! Не до каждого медвежьего угла дошли пролетарские агитаторы!

– Да ты сам-то кто таков? – не выдержал Спиридонов.

– А я как раз такой вот пролетарский элемент…

– Я так мыслю: урка ты. И ухватки, и харя у тебя лисьи. Наверное знаю: подвигов всяких на Москве насовершал, а теперь на фронт подался, чтобы наказания от пролетарской власти избежать. Так-то оно! – Спиридонов порозовел.

– Пролетарская власть! – фыркнул Телячье Ухо. – Не твоим кулацким хлебальником будь упомянута! Пролетарий он жилистый, поджарый, что твоя беговая лошадь. После трудового дня нормы ГТО сдает. А ты? Рожа шире печки. А пролетарий, он голодный, потому что сытыми бывают только буржуи!

– И урки. Так-то оно, – веско добавил Спиридинов.

– Вот ты и попался, сибиряк! – возликовал Телячье Ухо. – Посмотри на мое лицо, ну посмотри!

И он, перегнувшись через Костю, принялся дергать Спиридонова за рукав.

– Посмотри: я блэдный, рожа худая, живот впалый, – Телячье Ухо похлопал себя по животу. – Какой же я тебе урка? И откуда только слово такое узнал, а? Эй, Костян, ты много слов знаешь, скажи, ученый человек, в каком языке слово «урка» потребляется? Нешто в русском?

– Урка – это по фене, – хмыкнул Костя.

Он почуял за спиной какое-то неуловимое, стремительное движение, как будто между его затылкам, прикрытым новенькой каской и обшивкой самолета прошмыгнул юркий зверек.

– Уай! – пронзительно тявкнул Телячье Ухо.

Это Спиря легонько треснул ему по уху. Телячье Ухо притих, растирая ушибленное место, злобно зыркая то на лейтенанта, то на Спирю.

Их беседу прервал низенький, шустрый штурман, притопавший из кабины пилотов. В черном летном костюме, потертом шлеме, с парашютом за плечами, он был похож на большого навозного жука. Штурман сказал коротко:

– Время подлета – десять минут. Эх, не промахнуться бы! Видимость ни к черту.

Штурман склонился к плечу лейтенанта. Костин слух не мог разобрать ни слова, и он снова принялся читать по губам. Они говорили о плохой видимости, о сильных разрушениях в районе Ростова. Лейтенант несколько раз повторил незнакомое Косте слово Челтырь, Чалнырь? Чалтырь!

– Командуй, старшина, – скомандовал лейтенант Сидоров и, обращаясь к капитану, добавил:

– Мы готовы, товарищ комбат!

– И я готов, – эхом отозвался Фролов. – Послушай, Велемир, – добавил он, обращаясь к политруку, – сначала Сан Саныч со своей развеселой компанией выйдут в люк, потом прыгают Луценко и старшина. Ты покинешь самолет последним. Встречаемся в квадрате «С», у моста. Перед выброской каждому даешь планшет со схемой. Прытков, за мной!

Он просто и буднично подошел к распахнутой руками штурмана двери и шагнул в бурную, холодную ночь. Прытков последовал за ним. Вот самолет покинули трое батальонных старослужащих, выживших с Фроловым в киевском котле. Политрук ходил между солдат, раздавая плоские кожаные папки – схемы города Ростов-на-Дону. Он, будто заезженная пластинка, повторял одну и ту же фразу:

– Место встречи отмечено красным: Тимерницкий мост, станция железной дороги Гниловская.

– Как мы станем прыгать, если никогда не прыгали? – ныл Телячье Ухо. – Эй ты, колода! Ты прыгал раньше с парашютом?

– Прыгал, – угрюмо ответил Спиря. – Один раз… С вышки.

– А я не прыгал, не прыгал! И теперь имею полное право бояться!

– Считаешь до десяти и дергаешь за кольцо. После приземления идешь по плану к Тимерницкому мосту. Там тебя встретят… – ухмылялся штурман, придерживая рукой люк.

Тельячье ухо чуть не плакал, хватался рукой то за кольцо парашюта, то, окончательно обнаглев, за портупею политрука.

– О-о-о!!! Отец ты наш, всей пролетарской массы руководитель, – бормотал он. – Благослови на подвиг.

– Рот закр-р-рой, р-р-руки по швам! – рявкнул лейтенант. – Или решил дезертировать? Запомни, прохиндей, ты должен достичь земли живым! Смерть от удара об землю приравнивается к дезертирству!

– Ваше превосходительство… – блеял Телячье Ухо.

– Отставить!

– Я только…

Старшина Лаптев, без лишних разговоров подталкивал Телячье Ухо к дышащей ледяным ветром бездне двери, а тот, словно вмиг отяжелев, никак не желал двигаться с места.

– Эх, где ж тебя, такого труса, командир нар-р-рыл? – злился лейтенант. – В центральном гастрономе? В мясном отделе?

– Это живой анахронизм. Пережиток эпохи классовых боев, – хмыкнул политрук Велемир. – Эх, отстает еще у нас воспитательная работа в массах! Есть куда развиваться.

Сан Саныч без лишних слов расстегнул кобуру, снял пистолет с предохранителя. Кривобокая морда Телячьего Уха мигом разгладилась, стоило ему лишь раз глянуть в дуло пистолета.

– Мама-а-а-а-а! – что есть мочи заорал Гога Кривошеев и с разбега сиганул в дверь.

– Пусть земная твердь ему пухом покажется, – буркнул солдат с вислыми, пожелтевшими от табака усами.

– Куда там пухом? – возразил старшина. – Цел останется подлюка. Помяните мое слово: даже если всех нас немец положит, этот ферт уцелеет!

Костя видел, как лейтенант канул в проеме люка. Спиря, осенив себя крестным знамением, последовал за ним. Настал Костин черед шагнуть в холодную темноту. Костя слышал за спиной шумное дыхание Лаптева, тут же рядом топтались изготовившие к прыжку бойцы. Костя еще раз повторил про себя их фамилии: Луценко, Верещагин, Ивлев. Вот и хорошо! Кажется, запомнил…

– Шагай, парень, ты ведь не боишься ни рожна, – просто проговорил старшина.

И Костя шагнул. Ледяной вихрь подхватил его и бросил вниз. Он сделал все, как учил старшина, и шелковый купол с громким хлопком раскрылся где-то в вышине у него над головой. О дальнейшем старшина также его предупреждал, и когда ремни больно вонзились ему в пах и подмышки, а желудок подпрыгнул и на несколько секунд замер у самого горла, Костя попытался выровнять сбившееся дыхание и устремил взгляд к земле. Он уже преодолел туманную мокрядь облаков. Внизу на сером фоне разрушенных домов белели круги парашютов. Кое-где над руинами курились дымки, сновали, подобно отощавшим после зимней спячки ящерицам, ленты дорог. Костя посмотрел вдаль. Там среди осколков битого зеркала, на присыпанной белым равнине выпукло темнели кровли домишек. Чалтырь. За селением из стороны в сторону метались оранжевые огоньки, будто кто-то чиркал спичкой и сразу гасил едва вспыхнувшее пламя. Оттуда слышался гул канонады, оттуда из приазовской степи к Ростову двигались стрелковые дивизии. Дивизионная артиллерия била по немецким позициям крупным калибром. Костя видел клубящиеся следы разрывов. На сборном пункте перед посадкой в самолет лейтенант Сидоров огласил им боевую задачу: до подхода основных сил совершить бросок к Темерницкому мосту. Не позволить противнику взорвать его. Мосты! Лейтенант так долго говорил о них… Ростовские мосты через Дон: Американский, Литерный, Аксайский. Вот блеснула широкая дуга реки. В ее черной глади отразились трассирующе следы зениток. Косте на миг показалось, что течение воздушных потоков отнесет его в воду, но этого не случилось. Он приземлился в черте города, возле свежей, еще дымящейся руины. Дом догорал. Огромная гора раздробленного снарядом кирпича, подсвеченная умирающими кострами пожарища, освещала устланную каменным крошевом улицу. Неподалеку копошился, боролся с опавшим куполом парашюта кто-то из его товарищей. Костя с облегчением признал огромную фигуру Спиридонова. Вот Спиря обрезал стропы парашюта. Вот потащил скомканный купол к разрушенному дому. Все по инструкции, все без паники. А вот и Телячье Ухо – сутулый дрищ. Корячится безрукий! Конечно, стропы резать – не на стреме стоять, в носу ковыряя! Костя засмеялся, дышать сразу сделалось трудно. Воздух наполняло невыносимое зловоние, и Костя ухватился за сумку противогаза.

– Не стоит, – услышал он знакомый голос старшины. – Надо выбираться из дымовухи. Без противогазов бежать сподручнее. Эй, что ты там ковыряешься, бестолочь лопоухая? Ступай сюда!

Телячье Ухо брел к ним, спотыкаясь о кирпичные обломки. Костя хорошо помнил эту его неуверенную, спотыкающуюся походку. Точно так же он ходил и по гладким московским мостовым.

– Спиридонов? – старшина всматривался в колеблющиеся тени, в изобилии рождаемые огнями догорающих пожаров.

Где-то неподалеку с грохотом обрушилась разбитая снарядом стена. Телячье Ухо вскинул автомат, насторожился.

– Идем по направлению на восток, – старшина махнул рукой туда, где за нагромождением руин в свете пожарищ виднелись уцелевшие дома. – Я пойду вперед, Кривошеев и Липатов за мной. Замыкает – Спиридонов. Я смотрю вперед. Кривошеев – налево, Липатов – направо, а ты, сибиряк, почаще оборачивайся. Снять оружие с предохранителей!

– А еще трое? – спросил Костя. – Луценко, Верещагин, Ивлев?

– А Бог бы с ними и партейный актив… – старшина насупился.

– Мы не станем их искать? – поддержал Костю Спиридонов.

– Мертвецов собирает похоронная команда, – коротко ответил старшина.

Телячье Ухо хмыкнул, а Лаптев бодро зашагал по каменному крошеву в ту сторону, где над крышами светлело предутреннее небо.

* * *
С наступлением рассвета артиллерийская канонада утихла. Они двигались в кромешной тишине, нарушаемой лишь шумами дальних обвалов и треском пламени. Старшина вел их по лабиринтам уличек между остывающих и старых руин. В воздухе все явственней чувствовался илистый дух реки. Костя внимательно смотрел в темнеющие провалы окон. Вот где настоящая беда! Во всем квартале ни одного целого дома! Но все руины были старые, стылые и совсем пустые. Нигде Косте не удалось усмотреть следов присутствия живого человека. Даже мертвецов не чуял Костя.

– Нешто всех развеяло в прах? – услышал он шепот Спири за спиной.

– Молчать! – шикнул на них старшина.

Вот они снова завернули за угол. И Костя почуял близость реки – широкой, полноводной, текучей воды. Так в летнюю жару, распахивая ночами створки окна, он чуял живую близость Москвы-реки, слышал ее дыхание, ее шелесты и шепоты, ее тихое волнение, текучую силу ее вод. Внезапно Телячье Ухо рухнул, будто подкошенный. Костя присел. Почему он не слышал выстрела? Ах вот оно что! На краю улицы, под чудом уцелевшей капитальной стеной трехэтажного дома белел танк. На вид вполне себе целая машина, только одна из гусениц сползла с направляющих наземь. Танк выкрасили небрежно. Безвестный маляр шлепал валиком кое-как, оставляя незакрашенными обожженные огнем части брони.

– Вставай! – приказал старшина. – Нам надо выйти к мосту.

Он ходил вокруг танка, внимательно присматриваясь.

– Работа трофейной команды, – сказал наконец. – Даже движок выдернули, не говоря уж о мелочах. Ишь, как быстро обработали! Политрук говорил, будто не более недели Ростов-батюшка у них в руках был. А все ж успели ободрать, позаботились.

Телячье Ухо расположился под боком танка на перекус, а Костя, ведомый странным, неведомым доселе чувством, взобрался на броню. Люк танка оказался распахнут.

– Не надо, парень! – сказал ему снизу старшина, но Костя упрямо сунулся в люк. Дурнота навалилась, словно похмельное забвение – звуки умолкли, руки-ноги отказались подчиняться воле обезумевшего от ужаса разума. Обгорелое лишенное глаз и носа лицо танкиста скалилось на него рядом белоснежных зубов. Остатки обгоревшей плоти едва прикрывали обуглившийся скелет.

Костя не помнил, как свалился с брони вниз, на каменное крошево. Он очнулся от того, что Спиря тряс его и хлопал по щекам.

– Зачем ты туда полез? Я ведь говорил! – негодовал старшина.

– Я не думал… меня сбил запах… – бормотал Костя. – Не виноват… нюх забился… я привыкну, привыкну… это не страх, не страх…

– О чем это он? – изумился Спиря.

– Он охотник… – усмехнулся Телячье Ухо.

– Это я охотник! Так-то оно! – не отставал Спиря. – А он – москвич. Какая ж на Москве дичь? Коты и воробьи?

– Ты – фраер, Спиря, – усмехнулся Телячье Ухо. – А охотник – он!

– Отставить треп! – рыкнул старшина. – Вставай, Кривошеев. Айда к реке.

* * *
Солнце в мутных небесах приближалось к полудню, когда они вышли на железнодорожную насыпь. Старшина рухнул животом на мокрую, покрытую копотью щебенку.

– Где же немцы?

– Тихо-то как! Ой, не к добру!

В один голос сказали Спиря и Телячье Ухо.

– Тише! – огрызнулся Лаптев. – Молчите и, глядишь, доживете до самого вечера!

Курносое, простоватое лицо старшины за ночь изменилось: усы почернели от копоти, черты лица сделались резкими, взгляд серых, старчески-водянистых глаз острым, волчьим.

– Почему не пойти прям по насыпи? – прошептал Костя. – Дорога приведет нас к станции, там…

Лаптев в ответ лишь приложил палец к губам. И правда, совсем неподалеку Костя расслышал возню, словно кто-то бегал по скату насыпи туда-сюда, шелестя щебнем.

– Я посмотрю? – одними губами произнес Костя. Старшина кивнул.

Эх, если б не автомат… Да еще сумка с боезапасом и противогаз… Да, война – не простое дело! Это вам не подгулявшего фраера в подворотне подкарауливать. Но Костя справился. Он залег между рельсами, прижался щекой к мокрой, воняющей креозотом шпале, прислушался. Их было двое. Один, тяжеловатый, неповоротливый, уверенный в себе смельчак. Другой – легкий, верткий, осторожный. Ковыряются в насыпи, словно кроты. Маленький – роет, большой – ходит туда-сюда. В одну сторону идет налегке, обратно – шаг тяжелее, чем-то нагруженный. Ах, вот же еще и третий! Этот сидит неподвижно, щелкает предохранителем. Дурак на стреме – нет худшей беды. Костя осторожно приподнял голову. Под насыпью, с противоположной стороны, он увидел две круглые головы. Каски прикрыты промокшими маскировочными сетками. Третий припал на одно колено неподалеку с автоматом наизготовку. Рядом с ним ящики. Костя присмотрелся. На ящике большими черными буквами по трафарету было выведено: «Dynamit». Костя осторожно снял с шеи ремень автомата. Складной ножик он держал в кармане на левом рукаве. Самодельный, обоюдоострый клинок с деревянной, потемневшей от времени рукоятью, изготовленный московским вором Савкой Прыщем – в голенище. С финкой дело было сложнее. Она висела в ножнах под левой мышкой. Сдерживая дыхание, время от времени настороженно замирая, Костя разложил оружие перед собой.

– Три. Как раз, – пробормотал он одними губами.

Творение Прыща сразило дурака на шухере сразу насмерть. Автомат с грохотом выпал из его рук. Мертвое тело бесшумно завалилось на бок. Костя не успел огорчиться из-за металлического грохота, вызванного падением автомата. Да и вреда от этого звука оказалось немного. Шустрый малый с саперной лопаткой обернулся к шуму лицом, а к Константину спиной. Небольшой, складной ножик швейцарской работы, полученный Костей на призывном пункте, вонзился саперу в спину по самую рукоять. Никелированная рукоятка ножа с искусно выгравированной драконьей головой, торчала между вторым и третьим позвонками. Шустрила замер, растопырив пальцы. Саперная лопатка вывалилась из его руки.

– Да что ж у вас все падает сегодня? – Костя досадливо сплюнул.

Скатка и сумка с противогазом очень мешали, но ему все же удалось достичь отважного увальня до того, как тот успел собраться с мыслями. Финка проткнула его грудь, словно бумагу. Немец оказался одного с Костей роста, но шире в плечах. Он уперся в Костю выпяченным, тугим, словно барабан, животом. Костя, придерживая его за ремень, смотрел, как угасают в зрачках врага последние искорки жизни.

Потом пришлось еще упокоить надсадно хрипевшего шустрого копателя. Костя дорезал его финкой попросту, одним движением поперек горла. После этого он подобрался к ящикам с динамитом. Дурачок так и сидел, привалившись к ним боком. Гимнастерка на его груди потемнела от крови, на лице застыло то же тупо-сосредоточенное выражение, которое оно имело при жизни. Костя обыскал все три трупа. Взял ножи и сигареты. Тщательно очистил лезвия от крови, протерев их полами одежды убитых. Он сосредоточенно выполнял свою работу, прислушиваясь к шумам, доносившим с реки. Там, за высоким, полуразрушенным, железобетонным забором, толклось множество людей. Им туда нельзя. А вот на путях пока пусто, впрочем… Костя обернулся. Старшина Лаптев стоял на насыпи во весь свой невеликий рост. Костин автомат он держал наизготовку, собственное оружие закинул на плечо.

– Почему бросил автомат? – прошипел старшина.

– Так тут же минеры! – изумился Костя. – Не устраивать же шухер с автоматом?

– Н-да, – подтвердил Спиря. – Вон там за забором. Во-о-он за той осыпью! Там, надо думать, и есть река. Они по берегу шастают. Топают, словно лоси. Не слышишь, дядя? Так-то оно.

– Все одно, – ярился старшина. – Красноармейцу бросать автомат нельзя! А я вам командир, а не дядя! Никодим Ильич Лаптев мое имя! Эх, навязали мне на голову всякий сброд!..

– Ты уж прости меня, дядя Никодим, – Костя широко улыбнулся, приложив ладонь к груди. – Больше не буду бросать. Честное слово!

– Никодим Ильич! – фыркнул старшина. – Я, паря, уж воевал, когда твоя мамка только косички научилась заплетать.

– Никодим Ильич, – послушно повторил Костя. – Теперь запомнил.

– Прощаю, – хмуро заявил Лаптев. Он пристально, с недоверчивым восхищением смотрел на Костю. – Хоть и самовольник ты, но все одно… прощаю! Но в следующий раз попомни: автомат не оставлять! Хоть и мастеровитым ты оказался по части резни, но все одно: автомат есть автомат.

Их разговор прервал внезапный взрыв. Невдалеке над руинами взмыл в сереющее небо дымный столб. Земля дрогнула. Мертвый немец с зияющей в горле раной, сполз на землю, словно устал спать сидя и решился наконец прилечь. С пасмурных небес на них посыпалась крупная каменная пыль.

– Это наши палят с того берега, – сказал старшина. – Надо торопиться к мосту. Товарищ Починков – командир дивизионной артиллерии – обещался не лупить по нашему квадрату. А там кто его знает…

* * *
Они крались вдоль железнодорожной насыпи до тех пор, пока на путях не замаячил хвост военного эшелона. Слева от них над городом вздымались сизые громадины разрывов. Земля тряслась, словно заходясь в истерическом хохоте. В промежутках между взрывами они слышали истошные крики. Вопили немецкие интенданты.

Вдоль пути сновали люди в чужой форме. На платформы грузили крупнокалиберные орудия. Противник пытался отступать организованно.

– Впереди Гниловская, пост, – задумчиво сказал старшина. – Они собрались уж драпать, иначе дозоры ходили б вдоль всего полотна. Эй, Липатов! Сообрази-ка, сколь давно на город упал последний снаряд?

– Минут пять – семь, – ответил Костя. – А что?

– А то… Мож уже закончили долбить?

Сержант расстегнул планшет, отрыл карту. Они примостились на дне старой воронки. Тяжелый снаряд угодил прямиком в небольшую станционную постройку, разметав на стороны кирпич и шиферную кровлю. После взрыва часть дома осыпалась на железнодорожные пути. Впоследствии немцы сгребли этот мусор в воронку, очистив полотно. Фундамент отчасти уцелел. Огромные куски покореженного взрывом железобетона устилали дно воронки. Среди них и нашли укрытие десантники восемьдесят пятого отдельного батальона. Над их головами высилась железнодорожная насыпь. Совсем рядом слышалась чужая речь. Властный тенорок выкрикивал команды:

– Berechnungen auf der Plattform sitzen! Unterofitser! Warum sind Sie nicht in der Dienstwagen?[30]

– Почему же не ударить по станции? – удивился про себя Костя.

– Потому что на станции должны быть мы! Дивизионной артиллерии это известно, – раздраженно ответил старшина. – А мы – вона где в носах ковыряем.

Старшина наконец принял решение.

– Разделимся, – решительно проговорил он. – Москвичи пойдут сейчас налево, а там проследуют по Пролетарской улице.

В этот момент рельсы у них над головами загудели. Состав тронулся.

– А мы с тобой, сибиряк, перепрыгнем через пути и пойдем по-над берегом. Вы, москвичи, стремитесь к мосту. К мосту! Там место сбора десанта.

Костя, недолго думая, полез наверх по склону воронки. Он замер на несколько секунд, когда где-то наверху снова хлопнул взрыв. На этот раз били из малого калибра.

– Торопитесь, москвичи! – зарычал старшина. – Это наши с моста бьют, зажигалками. Эшелон хочут поджечь! Торопитесь!

И Костя заторопился. За его спиной шумно сопел Телячье Ухо.

* * *
Они бежали по оплавленной щебенке между пылающих домов. Что там еще могло гореть? Утром Косте казалось, будто здесь ничего не осталось, кроме битого камня. Но сейчас, шагая по Пролетарской улице, он чуял: там под вяло пылающими руинами есть люди. Обгорелые, расплющенные, растерзанные трупы. Он чуял их предсмертный ужас, слышал их напрасные мольбы. Здесь, среди руин, все казалось вымершим, изрешеченным, сожженным. Но кое-где теплилось слабое биение жизни. Костя приготовился принять обжигающий, на грани безумия ужас, но слышал только равнодушие. Тупое, голодное равнодушие.

Телячье Ухо обернулся к нему. Слишком маленькая, не по размеру, каска нелепо сидела на его огромной голове, жестоко сминая большие уши. Костя улыбнулся.

– Это улица Пролетарская, – пояснил Телячье Ухо невпопад. – Тут мой кореш жил-поживал. Только вот где его дом? Как разобрать? Говорил, у железки, вроде где-то на углу…

– Где мы, дядя Гога? – Костя остановился.

– Удивляюсь я на тебя! – хмыкнул Телячье Ухо. – То ты вострый, как тот ножик, что всегда в голенище носишь, то словно спишь на ходу, словно душа твоя через уши из тела выворачивается. Недаром в Марьиной Роще толковали, будто ты странный. Очень странный!

– Где мы, дядя Гога? – повторил Костя.

– Где-где… Там вокзал и железная дорога, за твоей спиной Дон. Там же и Темерницкий мост.

– Так нам туда! – обрадовался Костя.

– Погоди пока, – Телячье Ухо внимательно уставился на руины. – Домик розовенький тут был. В два этажа, крыша шиферная, окошки такие, рамы синей краской крашенные.

– Дался он тебе, домик этот, – Костя настороженно смотрел в небо.

Обстрел прекратился. Не стало слышно ни артиллерийских залпов, ни воя мин, ни разрывов. Где-то в отдалении журчала вода, и слышалось надрывное рыдание. Костя тревожно вслушивался в тишину, пытаясь заранее услышать гул авиационных моторов, но небеса хранили молчание. Налетевший ветер раздувал дымные хвосты, заставляя их метаться из стороны в сторону. Костя держал палец на спусковом крючке, стараясь в дымном мареве, заполонившем Пролетарскую улицу, рассмотреть своих. Их обступали руины самых причудливых форм, озаренные изнутри тлеющим пожаром. Там, под искрошенным камнем, жило и ширилось оранжевое пламя. Оно гудело, оно билось о каменные глыбы, пытаясь вырваться наружу. Оно уже пожрало все живое, но его ненасытная утроба требовала воздуха, жаждала новой пищи. Среди руин находились и совсем целые дома, случались даже строения с неповрежденным остеклением. Война заглядывала в закопченные стекла, тысячекратно повторяясь в каждом из них. Костя, преодолевая отвращение, заставлял себя заглядывать в черные провалы. Он прислушивался к себе, пытаясь угадать, где, за каким окном прячется враг. Но Пролетарская улица будто вымерла: ни мирных жителей, ни живых врагов не находилось.

Наконец нелегкая вынесла их на открытое пространство. Это место оказалось ровным-ровно, словно его отутюжили. По сторонам площади стояло несколько выкрашенных белой краской танков и ни одной целой стены. Дома были перемолоты в столь мелкий щебень, словно неизвестный великан методично крушил их молотком. На противоположной стороне покрытой руинами площади громыхал по насыпи состав – мощные тела гаубиц на железнодорожных платформах. На одной из платформ – солдат охранения. Стоит себе, прижимая приклад автомата к груди, каска надвинута на брови, глаз не видать. Смельчак или дурак? Так сразу и не разберешь. А состав ускорял ход, и Костя подумал вдруг, что парень этот умрет у него на глазах раньше, чем платформа скроется из вида. Пуля прилетела с противоположной стороны железнодорожного полотна. Снайпер расположился на чердаке уцелевшего розового домишки. Крошечное мансардное оконце под причудливо изогнутой шиферной крышей. Над парадным розетка. Наверное, морда льва, не иначе. У Кости заслезились глаза, так старался он рассмотреть домик в просветах между бегущими платформами. Костя не увидел, как храбрец упал с платформы на насыпь.

– Там наши! – завопил Телячье Ухо. – Наши!

Он кинулся бежать через покрытое битым кирпичом и обломками зданий пространство, перескакивая с одной изорванной взрывами железобетонной глыбы на другую. Его заметили на последних платформах эшелона, стрекотнула автоматная очередь. Телячье Ухо подпрыгнул, взлетел над обломками зданий и бесследно канул в их пучине, словно дельфин в черноморских волнах.

Отвратительно хлопнув, разорвалась мина. Следом за первым последовал и второй, и третий хлопок. Над руинами метались осколки. Костя шмыгнул в щель, под нависающий обломок стены. Он больно оцарапался арматурой, порвал штаны. Ах, как мешали скатка и проклятая сумка с противогазом! Он досчитал сначала до шестидесяти, потом до ста двадцати, а потом и до пятисот. Только после этого, матерясь и обдирая в кровь ладони, решился выползти на свет.

Костя попытался двигаться по маршруту Телячьего Уха. Он шел чутко прислушиваясь. Но вокруг было тихо, он слышал только, как шелестит под подошвами щебень. Цементная пыль скрипела на зубах, нестерпимо хотелось пить. Костя и взмок от волнения, и дрожал от холода. Он искал тело Телячьего Уха, припоминая, в каком из карманов его амуниции хранится перевязочный пакет. Первым, кого он увидел, оказался маленький чернявый человечек с сержантскими нашивками. Он тащил громоздкую катушку с проводом. Автомат нелепо болтался на его сутулой, тощей спине.

– Эй! – тихо позвал Костя, и связист, словно услышав его, стащил с головы каску. Пилоткой отер взмокший, плешивый череп. Костя ждал, что связист обернется, но тот, снова насунув на голову каску поверх пилотки, изготовился тащить свою ношу дальше. Костя подобрал увесистый кусок кирпича. Из милосердия, целился не в голову и не в спину связисту, а попал как раз по тощему заду, прикрытому провисшими ватными штанами. Связист охнул, остановился и рухнул, где стоял. Костя приблизился. Связист лежал ничком, неподвижно, словно мертвый.

– Эй! – усмехнулся Костя, бросая ему на спину мелкий кусок щебенки. – Ранен, что ли?

– Зашиб, – глухо ответил связист, приподнимая голову. – Думал – вражеская пуля сразила меня. Оказалось – нет, дружеская каменюка.

Над их головами, заунывно воя, пролетела мина. Связист уткнулся носом в щебень, Костя рухнул рядом с ним.

– Ты какой части боец? – спросил Костя связиста.

Тот повернул к нему носатое, чумазое лицо.

– Та какой с меня боец? Я так – гуляющий по Ростову еврей. А где, скажи ты мне, служивый, теперь гулять еврею?

Костя перевернулся на спину, уставился в небо.

– Из-за реки провод тащишь? – снова спросил он.

– Та тащу себе, – уклончиво ответил связист. – Сказал себе с вечера: Менахем, ты должен-таки дотащить до товарищей проклятущий провод и вот тащу. Все тащу, хотя уж утро. А ты кто?

– К мосту иду…

– А я от моста…

– Тише! – Костя положил ладонь связисту на затылок. Тот дрогнул и замер, затих, забоялся. Косте сделалось тошно от его страха, захотелось сжать ладонь в кулак да так стукнуть по прикрытому каской затылку, чтобы в плешивой голове связиста зазвенели куранты.

– Кто это? – голова рядового Ивлева высунулась из-за кучи щебня. Костя облегченно вздохнул. Микола Ивлев считался в батальоне старослужащим. Прошедшим летом вместе с Фроловым он выходил из окружения. Проделал весь страшный путь от Киева до Подмосковья. Здесь, над Ростовом, Ивлев вышел из самолета следом за Костей.

– Чего разлеглись? Жив, Липатов? Кто это?

Связист поднял голову, улыбнулся. Видимо, рядовой Ивлев был ему знаком.

– Та это ж я, Менахем!

– Ливерпуль? Жив, пархатый?

– Сам ты хохол!

Ливерпуль поднялся. На его чумазом лице сверкала белозубая улыбка.

– Фролова видел?

– Та видел. И он меня видел. Так повидались.

– А других? – встрепенулся Костя. – Луценко, Верещагина…

– Да бог им в помощь, если не убиты, – просто ответил Ивлев.

– Та я много трупов видал. Лежат один на одном. Я в лица им не заглядывал.

– А ты? – Ивлев уселся рядом с ними, протянул Ливерпулю фляжку.

Менахем громко глотал, посапывал, утирал рукавом телогрейки рот.

– Не жадничай! – проговорил Ивлев. – Оставь воды-то. Чай не один ты еврей на свете.

– Та что ж мне пить? Это вы мыслите, что мы пьем кровь христианских младенцев. А мы, как все люди, пьем воду…

Но Ивлев уже вырвал флажку у него из пальцев, поболтал в ней воду, досадливо хмыкнул и заткнул пробкой.

– У нас большие потери… – Менахем Ливерпуль нахохлился, словно воробей, он сидел на усыпанном битым кирпичом склоне воронки. – Почти весь мой взвод выбили при высадке. Осталось семь человек, та я сам, та Рушайлов. Там, у моста с хода вступили в бой. Человек двадцать приземлились трупами… Потери в батальоне… Но когда пришел Фролов, все переменилось, да и с того берега поддержали огнем… Фролов пустил ракеты. А ты воды жалеешь несчастному еврею.

Словно подтверждая слова Ливерпуля, над руинами взмыла ракета. Ей ответили автоматные очереди и минометный залп. Минометы били из города, оттуда, где скрылся хвост военного эшелона.

Костя заволновался, принялся озираться.

– Что? – Ливерпуль печально улыбнулся. Он снова надел на голову каску, взял в руки катушку с проводом. – Если кругом смерть и разрушение – порядочному человеку уже не о чем беспокоиться. За него уже побеспокоились всякие злодеи. Мне сейчас туда надо… – Ливерпуль махнул рукой в сторону дымящихся руин. – Там Сан Саныч с ребятами, надо дать им связь.

– У нас приказ идти к мосту, – пробормотал Костя. – Мне только Гогу разыскать…

– А я с Ливерпулем пойду, – Ивлев взял из рук Менахема катушку. – Мне до Сан Саныча надо. Принимай, Ливерпуль, меня в подчинение…

Внезапно под завалами неподалеку от них что-то зашевелилось. Костя встрепенулся. Он обшаривал взглядом беспорядочные нагромождения кирпичей, пытаясь определить источник звука.

– Тут вокруг много людей, – прошептал Костя. – Много мертвецов…

– Да, и они таки пованивают! – Ливерпуль брезгливо поморщился.

– Но есть и живые…

Словно услышав костины слова, из недр руины прозвучал голос:

– Послушайте, выше высокородие-е-е-е…Прикажите вызвать санитаров. Я ра-а-анен…

Голос Телячьего Уха звучал заунывно-жалобно. Костя кинулся туда, где куски разбитой кирпичной кладки являли собой причудливую конструкцию, напоминавшую прибрежный утес. Там между кусков цемента валялось изломанное и обожженное тельце куколки – продавленное личико из папье-маше, бессмысленные стеклянные глаза, пухлый, перепачканный сажей рот.

– Дядя Гога… Гога! – звал Костя, расшвыривая голыми руками острые осколки.

У Телячьего Уха сильно пострадала кисть руки, оцарапана арматурой нога, слетела с головы и потерялась каска, обнажив плешивый, украшенный огромными ушами череп. На макушке синел огромный синяк, и Телячье Ухо неустанно тряс головой, стараясь, по его словам, разогнать мозговой туман и глазные искры. Серьезных ранений на нем не оказалось, зато жалобы лились нескончаемым потоком.

– Бежите до моста, – сказал Ливерпуль, поднимаясь. – Только бошки особо не кажите. Тут повсюду что ни кочка, то снайпер. И еще: держитесь развалин. В них безопасней…

– Тут смерть повсюду, – пробормотал Костя в спину уходящему Менахему.

– Та в уцелевших районах намного хуже, – Ливерпуль обернулся. – Там всюду мины. Снайпер сразу убьет, а мина покалечит. А безногому инвалиду что за жизнь? Лучше уж смерть…

Так они и расстались с Ливерпулем среди руин. Сначала шли вдоль железнодорожной насыпи в сторону реки. Здесь Телячье Ухо снял с убитого немца каску. Она оказалась ему как раз по голове.

– Ну вот, – вздохнул он, блаженно улыбаясь. – Молитвами немецкой богоматери цел останусь. Похоже, мы свернули на Комсомольскую улицу.

– Может быть… – Костя сверился с планом. – Мы уже совсем близко к точке сбора, но опоздали. Опоздали…

– Эй, Длинный! – позвал его Телячье Ухо. – А что я сильно шмякнулся?

– Не ори, – ответил Костя. – Вон, видишь розовый дом по ту сторону насыпи? Оттуда бил снайпер. Так что тише, не ори…

– Вот я думаю, – Телячье Ухо остановился. – Может быть, не Комсомольская улица, а? Где розовый дом?

– Дался он тебе… – с досадой ответил Костя, подталкивая его к полуразрушенной стене дома. – Давай, шагай по стеночке…

Но Телячье Ухо словно обезумел. Он бросился на насыпь и, борзо перебирая всеми четырьмя конечностями, принялся взбираться по ней. Время от времени он припадал на живот, прислушиваясь, или вытягивал шею, озираясь. Костя поспешил следом. Первый крупный калибр прилетел с противоположной стороны реки и ухнул в тлеющие руины далеко слева от них. Костя будто зачарованный смотрел, как огромные куски стен поднимаются в воздух. Как кружась и вращаясь, объятые лоскутами пламени, спаянные раствором цемента части кирпичных стен рушатся на пути. Второй снаряд упал чуть дальше, в северной части города. Они видели дымный, подсвеченный сполохами пламени столб, слышали грохот разрыва. Последующие снаряды падали все дальше и дальше к северу, и Костя, наконец, смог поднять голову.

Им удалось без помех перебраться через насыпь и залечь в кустах акации как раз напротив розового дома.

– Это он, он! – судорожно шептал Телячье Ухо. – Это хаза моего кореша Барсучины!

– И что?

– Там, там…

Его слова потонули в неистовом вое. Снаряд обрушился на них подобно божьей каре, словно силы небесные вознамерились покарать Телячье Ухо за его непомерную алчность. На глазах у Кости розовый домишко как есть целый и невредимый поднялся в воздух. Так вот запросто оторвался от земли целиком, словно его приподняла по-хозяйски ручка маленькой девочки, которая решила переменить место расположения жилища своих кукол. Домишко развалился на части в воздухе, и его розовые фрагменты, сложившись на земле в аккуратную кучку, заново прикрылись листами шифера.

* * *
Костя слышал непрерывную громкую возню, словно огромный крот ворошил загребущими лапами мелкое каменное крошево.

– Эй, дядя Гога! – позвал Костя.

– Чего тебе? – шорох камней на время затих, из-за завала показалась бритая ушастая башка, прикрытая кое-как пилоткой.

– Там могут быть неразорвавшиеся мины, – предупредил Костя.

– По мне мины лучше, чем менты. А вермахт это тебе не слет комсомолок, – хмыкнул Телячье Ухо. – У них мины все разорваны. Сиди тихо, Длинный, не трещи.

Голова Телячьего Уха исчезла из вида, а возня возобновилась. Костя закурил. Дело шло к вечеру, а они так и не добрались до моста. Костя не успел подумать о том, какое им за это может быть наказание, когда к свежим руинам притопал старшина Лаптев. Он шел в полный рост, словно не опасаясь ни пуль, ни осколков. Пасмурное небо сделалось к вечеру темно-серым. В воздухе кружились редкие снежинки. Увидев старшину, Костя вдруг вспомнил, что смертельно голоден.

– Не кручинься, – сказал старшина, усаживаясь рядом с Костей на кучу битого кирпича. – Твой приятель, Кривошеев, был не жилец в таких тяжелых боевых условиях. Гнилой это человек, обуза одна. И зачем только… начальству виднее… И погиб-то попусту, ни одного ведь фашиста так и не убил.

Костя молча достал из вещмешка сухари и полколяски московской еще колбасы. Предложил старшине, перекусил сам. В это время возня под руинами розового домишки возобновилась.

– Что там за грохот? – встревожился старшина. – Завалило кого?

Костя не успел ответить, потому старшина вскинул автомат. Шурша щебнем, из-под руин на них лез Телячье Ухо. Весь с головы до пят покрытый цементной пылью, он весело сопел. На почернелом от сажи лице глаза его сверкали подобно звездам, а губы вдруг сделались розовыми, а улыбка – белозубой.

– Тьфу ты, мать! – старшина в сердцах бросил автомат. – Мародерствуешь, Кривошеев?

– Не-а, – весело ответил Телячье Ухо, плюхаясь на каменное крошево. В его вещмешке что-то звонко брякнуло.

– А ну за мной! Марш к реке! – взорвался старшина. – Тебя, Кривошеев, к стенке бы поставить, да не досуг. Жалко на тебя народную пулю тратить. Пусть лучше немец постарается!

Они запрыгали по камням в сторону реки.

– Слышь, Длинный, – бормотал Телячье Ухо. – Тут еще одно место есть, где перед войной Никитка-нехватка хабар заныкал. Можно еще помародерничать.

– Где? – коротко спросил Костя.

– Хрен знает где. По жестянке вдоль речки канать. Там линии и еще один мост…

* * *
По-над Доном стелилась туманная дымка. Из ее мутной глубины, словно колосья из земли, торчали фермы полуразрушенного моста. Две железнодорожные колеи плавно утекали вдаль, теряясь в туманном мареве на противоположном берегу. Чуть левее из прибрежных зарослей выбегал второй мост. Костя слышал, как старшина Лаптев несколько раз назвал его литерным. Этот мост был намного ниже главного. Его пролеты покоились на низких, часто расположенных опорах. Несущая часть моста в нескольких местах обрушилась. К опорам прибилось несколько полузатопленных катерков. Они подобно трупам снулых рыб покачивались на пологих волнах.

Первая, сильно истрепанная при десантировании рота залегла в зарослях вдоль неширокой речки. На костиной схеме речка эта обозначалась странным словом «Темерник». Солдаты залегли в схронах на западном берегу реки, притаились в прибрежных зарослях между железнодорожной насыпью и рекой, в том месте, где Темерник впадает в Дон. Там, среди зарослей камыша, Костя не без труда нашел Спиридонова. Его огромная фигура полностью заполняла собой небольшую воронку. Неподалеку, в вырытом на скорую руку окопе, расположился временный штаб батальона.

– Где шлялся? – усмехнулся Спиридонов, давая Косте место рядом с собой.

– Да так, таскались…

– А я смотрел на реку. Так-то.

– И что?

– Это не Енисей.

Костя ткнулся головой в вонючий отвал грунта на краю воронки. Плечи его сотрясались от хохота.

– Енисей – он другой. Так-то оно, – невозмутимо продолжал Спиридонов. – Енисей могучий, вольный, дикий. А тут? Через каждую версту мостик или брод. Я даж узрел надысь, как на супротивном берегу баба что-то полоскала… тут война, стрельба, а она знай себе полощет. Верно, дура, а?

Спиря пристально посмотрел на Костю, словно надеясь, что тот немедленно с ним согласится. Но Костя молчал, посматривая на противоположный берег.

– Такой молодой, а куришь, – невпопад заявил Спиря. – Как только батька твой дозволяет. Мой бы за такое выдрал!

– Мой батька помер. Разорван в клочья… – тихо отвечал Костя.

– Как? – подскочил Спиря. – Нешто на Москве…

– Ты лучше про Енисей доскажи, – прервал его Костя. – Чем же он лучше Дона?

– Как чем? – изумился Спиря. – Енисей не надо защищать, потому он сам всему защита. Сам ворога убьет. Если кто с дурным умыслом явится – примет смерть скорую на его берегах. Так-то оно. А тут что? Места обжитые. Живи, кто хочешь. И то правда: кто только тут не жил. Глядишь, ежели мы не сдюжим, так и немцы заживут.

– Нет, брат. Немцы тут жить не будут. Это уж чересчур ты загнул.

Спиря притих, настороженно поглядывая на Костю, и тот наконец заговорил снова:

– Ты плавать-то умеешь, Спиря?

– Нет. А зачем мне уметь?

– Там под мостом люди. Не наши. Чужие. Немцы. Если капитан пошлет нас их убить? Если в реку упадем, надо будет плыть.

– Значит, я не буду в реку падать, – буркнул Спиридонов.

Он похлопал рукой по стволу, лежавшему перед ним на краю воронки.

– Видишь, прицел какой? Я буду снайпером!

– Будешь, будешь! – сказал ехидно голос из сумерек. – Если сегодняшнюю ночь переживешь.

Над краем воронки возникла развеселая физиономия ординарца комбата.

– Тебя вызывают, Липатов. Ползи за мной.

* * *
– Они там! – Фролов рассматривал мост через полевой бинокль. – Ты видишь их, Велемир?

– Нет, – коротко ответил политрук.

– Ну где же Ивлев с минометом, а? – не отрывая глаз от бинокля, спросил Фролов.

– Я тута, товарищ командир батальона, и весь расчет привел. Еврея Ливерпуля до товарища лейтенанта сопроводил. Связь-то есть ли?..

Фролов хмуро молчал.

– Значит, есть…

– Миномет исправен? – спросил комбат.

– Исправен! Только прицел немного повредился…

Фролов отнял от глаз бинокль и посмотрел в густо покрытое конопушками лицо Ивлева.

– Изготовиться к стрельбе! – приказал он.

– Попадание мины в быка[31] может нанести урон мосту, – веско сказал политрук.

– А если они подорвут этот самый бык? Они в дыры тротила насовали целый баркас. Ивлев, ты готов?

– Так точно!

– Ну-ка, шугани их.

– Товарищ капитан, позвольте обратиться? – не выдержав, вмешался Костя.

– Что? Ты? Надо встретить их, как поднимутся на берег, ясно?

– Шугануть – само собой, но я мог бы… – Костя помедлил, прикидывая возможности.

– Что? Не тяни! Время уходит.

– Пусть Ивлев шуганет, а я уж постараюсь довести дело до ума.

И Костя, сняв с шеи автомат, полез на бруствер окопа.

– Эй, ты хоть гранаты-то возьми, – прошептал ему в спину Ивлев.

– И помни установку: сохранить целостность моста любой ценой! – проговорил политрук.

– Агитируй бакланов, товарищ батальонный политрук… – пробормотал Костя себе под нос.

Он, сжимая финку зубами, полз по изрытой взрывами земле к тому месту, где полотно железной дороги взбегало на мост. На колее все еще стояла дрезина. Пулеметчик сидел в гнезде, со всех сторон обложенный мешками с песком. Второй номер его также оставался начеку. Они вертели круглыми головами и о чем-то тихо переговаривались. Костя справедливо полагал, что подрывники, причалив к берегу, поднимутся на железнодорожную насыпь и попытаются укатить на дрезине. Ползком, под насыпью, он миновал дрезину и взобрался на железнодорожное полотно. Пулеметчики на дрезине неотрывно смотрели в сторону города, туда, где в перепаханной взрывами рощице в устье Темерника притаился старшина Лаптев со взводом солдат.

За спиной глухо хлопнул миномет. Костя вжался животом в ребристую поверхность между рельсами. Мина ударила по мосту. Дробно застучали осколки. Что-то тяжело ухнуло в воду. Немцы на дрезине завозились.

– Auf dem Wege jemand da, Kurt…[32] – услышал Костя.

Снова холопок миномета, но Костя, не дожидаясь разрыва мины, кинулся к дрезине. Первый немец не издал ни звука, когда изделие рук Савки Прыща вонзилось ему между пятым и шестым позвонками. Зато второй, Курт, успел выстрелить из пистолета. Наверное, держал его под руками, наготове. Ему ответил шквальный огонь из схрона в устье Темерника. Костя, лежа на дощатой платформе дрезины, слышал, как в мешки с песком, словно шила в мягкую плоть зазевавшегося фраера, вонзаются пули. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Костя выждал, прислушиваясь. Немец в гнезде не шевелился.

– Kurt, du lebst? – тихо позвал Костя. – Ich bin es, Hans…[33]

Ответа не последовало.

– Значит, мертв, скотина, – внятно произнес Костя.

Ему ответила тишина.

Со стороны моста не доносилось ни звука. Но они были там! Они спустились с мостового подбрюшья и теперь чалились к берегу в лодчонке. Костя осторожно, стараясь не потревожить своих, вылез из гнезда на дрезине, спрятался в тени у нее под боком. Вот лодка вошла в прибрежные камыши. Эх, прав Спиря, не настоящая это река, а полноводное болото. Вода в нем щедро разбавлена кровью и слезами. Дно не то илом устлано, не то человеческими останками. Вот они выпрыгнули на берег: один, два, три. Ну, с Богом…

Первого немца Костя убил сразу, едва его голова показалась над краем насыпи. Немец, раскинув руки на стороны, завалился назад и укатился в камыши. Второй не побоялся наброситься на Костю, но стрелять почему-то не стал. А напрасно. Костя слышал, как он хрипел где-то в темноте, под колесами дрезины. Третий упал в Костины объятия, сраженный пулей снайпера. Этот третий нес на себе взрывное устройство. С мертвеца, лежавшего за мешками на дрезине, Костя сдернул плащ-палатку. В нее он увязал и взрывное устройство, пистолеты и боеприпас убитых им немцев. Не забыл собрать у мертвецов часы и сигареты. Узел получился превеликий и тяжеленный.

– Дело сделано! – внятно произнес Костя в темноту. – Взрывное устройство у меня.

– Так проори об этом погромче! – ответили ему сумерки голосом старшины Лаптева.

– Выходите, товарищ старшина! – усмехнулся Костя. – На берегу немцев больше нет, ручаюсь!

* * *
– Проснись!

Костя открыл глаза. Над ним висел купол предзимней небесной синевы, редкие облачка неподвижно висели на нем, подобно заплаткам. Снег перестал, стало холодновато.

– Хорош дрыхнуть! – Спиря снова пихнул его в бок. – Тихо так… Аж жуть берет… Почему так тихо-то, а?

– Ясно. Будет налет. – Костя зевнул. – Вот и будет тебе шум.

– Вставай! – не унимался Спиря.

Костя вскочил. Отбросил в сторону и шинель, и плащ-палатку. Выпустил в пространство драгоценный, нагретый воздух, принялся разминать затекшие ноги. Лужица, с вечера стоявшая на дне облюбованной Костей и Спиридоновым воронки, покрылась молодым ледком. Где-то, пока еще совсем далеко, за Доном гудели двигатели самолетов, но не тех, что сбрасывали бомбы на Москву. Это были другие самолеты, похожи на ТБ-3, с которого они десантировались на руины Ростова-на-Дону. С противоположной стороны, оттуда, где окраины Ростова смыкаются с задонской степью, тоже летели самолеты. Костя нашарил каску, сунул руки в рукава шинели.

– А как насчет пожрать? – спросил он у Спиридонова.

– Так мост еще не разминировали, – шепотом ответил тот. – Там, под полотном, саперы так и сидят, в лодки взрывчатку грузят. Много ее позакладывали! Как разминируют: с того берега харчи привезут. Так-то оно. А пока…

Его голос потонул в реве моторов. Штурмовики прошли у них над головами. Костя насчитал десять штук. Навстречу им из-за ясного горизонта выскочило звено истребителей. Вот один из них, покачав крылами, пошел на снижение. Лучи утреннего солнца заиграли у него на крыльях. Костя разглядел черные кресты свастики.

– Надо ныкаться, Спиря, – хмыкнул Костя. – У нас на Москве в такие минуты все ломились в убежище.

Первую бомбу штурмовик сбросил в трехстах метрах от их позиции, не далее. Остальные принялись опорожняться в черте города. «Мессершмитты» вились вокруг них, как оводы вокруг овец. Они кружились, жаля противника пулеметными очередями, зудя моторами до тех пор, пока один из штурмовиков не загорелся. Послышался отвратительный, на повышающейся ноте вой, словно не бездушная машина неслась к земле, а учуявшее близкую гибель раненое животное…

Костя со вчерашнего дня приметил на уклоне берега сохранившийся после обстрелов и бомбежек подвал. Видимо, сам домик был небольшим: пара этажей, одно парадное, но подвал оказался крепким, и Костя шмыгнул в щель между нависшей балкой и перекореженной дверью. Через пару минут на него обрушилась твердая тяжесть Спиридонова.

– Не туда бомбы сбросили, – буркнул он. – Промахнулись и чуть не по своим. Так-то оно.

– Ты тут крамолу не разводи! – Костя погрозил темноте кулаком.

– Нешто не боишься? – засопели в ответ из мрака.

– Всего бояться – лучше и не жить! – Костя шумно зевнул.

Спиридонов на мгновение умолк, словно раздумывая.

– Ты – бандит. Так-то оно, – заявил он наконец. – Видел я, как ты резал немцев одного за другим. Невмоготу стало дальше смотреть на такие дела, вот и снял третьего. Моя-то бабка, слышь, кур колет и то хоть лицо сморщит, а ты…

– Они же немцы. Ясно сказано – немцев убивать без пощады. Смерть врагу и все такое.

– Нет, ты бандит, – стоял на своем Спиря. – Я видел, как по карманам шарил. Сигареты, часы, даже немецкие деньги. На что они тебе? Я был в Москве. Видел, как там все у вас устроено. У нас – лес, река. На сто верст вокруг каждый каждого в лицо знает. Если кто чужой явился – всем заметно. Так-то оно. У вас – каменные дворы, закоулки. Народищу – тьма. Всяк другого знать не желает. Вот ты встанешь в подворотне с ножичком своим, с тем, у которого деревянная рукоять. Он как раз на крупного зверя, на такого, как человек… Ты хоть и тощий, а сытый. А на Москве я видел голод. У людей лица серые, некоторые едва живы, а ты сытый и веселый. Всем напасть – тебе праздник. Всем беда – тебе игра. Так-то оно.

– Не смеши меня, – улыбнулся Костя. – Ну какой из меня грабитель? Бывало, попросишь у доброго человека сотенную бумажку. Так мне всегда по-хорошему давали, без дураков. Так и жили-поживали мы с бабушкой – кто что подаст, тому и рады. Что смотришь букой? Не веришь?

– Тебе ли видеть во тьме кромешной, куда я смотрю и как? Я вот только изумляюсь, – отвечал Спиря. – Вот ты и москвич, и новобранец – пороху не нюхал, и молодой совсем человек – бороды не бреешь, а положил пять фрицев единым чохом. Как так? Борьбе учился? Какой? Я читал книжку о разных видах борьбы. Про Красноярский цирк. Может быть, ты циркач?

– Нет, – ответил Костя. – Из всех видов борьбы, полезных для этих мест, я знаю только немецкий язык.

– Да, стреляешь ты плохо, – заметил Спиря. – Но это не немецкий, я тебя за пару дней обучу. И станешь ты тогда не только убийцей, но и охотником… Кажись, с небес все упало, что богом отпущено было? Пойдем! Учить тебя буду.

И он протянул Косте автоматическую винтовку.

* * *
Наутро через мост пошла техника. Политрук, неотрывно смотревший на противоположный берег в окуляры бинокля, возвестил о том на весь окоп.

– Пошли! – радостно бормотал он. – Танки!

– Пушки видишь? – строго спрашивал его Фролов. – Товарищ комдив обещал придать мне две батареи пушек.

– Вижу! – радостно отвечал политрук. – Вижу коней, запряженных цугом, вижу орудия, но они пока на берегу, кажется… Эх, туман мешает!

– Туман нам помогает. Небо пусто.

– Почему так медленно? – недоумевал политрук.

– Не волнуйся. Большие дела творятся неспешно, – отвечал Фролов.

Костя сидел в окопе неподалеку от них. Из уютного укрывища в подвале вездесущий старшина Лаптев их извлек еще на рассвете. Извлек и заставил рыть окопы. Сюда же он пригнал бог весть где скрывавшегося рядового Кривошеина и старого солдата Степу Верещагина. Так с самого рассвета и до середины дня Костя со товарищи ковырялись в волглой земле, расширяя и углубляя линию обороны. Верещагин, старослужащий восемьдесят пятого отдельного батальона, призвался в армию в сороковом году, осенью. Вместе с Фроловым выходил из Киевского котла. Вроде и приятель Ивлева, а совсем другой. Костя с недоумением посматривал на его бледное, чахоточное лицо, на светлые, подернутые серебром седины волосы, в углах рта глубокие складки. Который год Верещагину? По костиным расчетам получалось никак не более двадцати. Вроде цел-невредим, но будто уже мертв.

Неподалеку, в штабном блиндаже, орал в телефонную трубку Фролов. Связь с противоположным берегом была установлена, очаги сопротивления противника подавлены. Над Ростовом повисла вязкая, сонная тишина. На городских улицах и среди руин зашевелилась жизнь. Сначала к ним в недорытый окоп пришла мокрая, изголодавшая кошка. Глядя, как она с оглушительным хрустом пожирает что-то, Костя слушал крики Фролова, убеждавшего кого-то на противоположном берегу в срочной необходимости доставить им пищу. И правда, жрать хотелось нестерпимо. Но что такое их добровольный, осознанный голод по сравнению с голодом неразумной, привыкшей жить рядом с человеком в довольстве твари?

Из тумана выскочил лейтенант Перфильев собственной персоной. Тот самый красавец Перфильев, которого, впервые увидав на московском призывном пункте, Костя сразу и безвозвратно похоронил. Больно лягнув Костю в плечо, Перфильев сиганул через окоп над их головами. Через мгновение в командирском окопе завозились, радостно запричитали.

– Надо же… Жив еще, – пробормотал Костя, потирая ушибленное плечо.

– Все еще жив! – прокричал обрадованный политрук в соседнем окопе, словно расслышав Костины слова.

– В Каменоломнях[34] засели… Думаю, не больше батальона, но с пушками… Окапываются, сволочи… – Перфильев не мог отдышаться, слышно было, как он громко глотает. – А нам-то что? Что?! – спросил лейтенант, напившись.

– Оставаться на мостах, – мрачно ответил Фролов. – Защищать их, что бы ни случилось. Нам приданы две зенитные батареи. Из-за реки подойдут пушки. Приказ – смотреть в оба. Возможны диверсии и прочий сволочизм…

– …В городе полно трупов. – Перфильев по-прежнему тяжело дышал. – …А мне надо назад, на Аксай… Я роту без себя оставил… Нам бы пополнение…

– В городе полно немцев, не всех вычистили, – в унисон ему отозвался политрук. – Лаптев слышал стрельбу, совсем неподалеку…

– Отставить панические настроения! – рявкнул Фролов. – Значит, говоришь, Каменоломни…

– Танки! – прервал его политрук.

Костя, отбросив лопатку, выполз из окопа на земляной бруствер. Из плотной пелены тумана выбегали арки моста. Скрежет доносился оттуда, из-под арок, из тумана. Косте доводилось слышать танки лишь раз, но этот надсадный, на высокой ноте вой и металлический скрежет он запомнил. Они невыносимо медленно ползли по мосту, наставив на город черные зраки орудийных стволов. Впереди танковой колонны шел человек в распахнутом тулупе, с непокрытой головой и в наушниках. Он водил из стороны в сторону миноискателем, время от времени замирал, чутко прислушиваясь. От реки к полотну моста поднимался густой туман. Ноги сапера тонули в нем, и Косте казалось, что человек этот шагает по облакам. Танковая колонна медленно ползла следом за ним. Бронированные монстры приноравливались к неспешному шагу человека. Орудийный ствол переднего танка нависал над его головой, подобно благословению страшного воинственного божества.

– Ишь, Швыряйло, смельчак, – пробормотал политрук, не отнимая от глаз бинокля. – Такой же, как ты, товарищ капитан.

– Такой да не такой, – огрызнулся Фролов. – Этот проходимец потому и жив до сих пор, что чует опасность. Чует! Нет-нет, ты посмотри, как он идет, словно балерина к рампе на комплимент!

А человек в белом тулупе уже миновал надводную часть моста. Скрежет и вой становились все громче, и Костя сполз на дно окопа.

– Эх, пожрать бы… – это были первые слова, которые Костя услышал от Верещагина в тот день.

– Так, может быть, следом за танками и пехота до нас докатится, а с ней и кухня, – сказал отзывчивый Спиря. – Тогда и пожрем. Так-то оно.

По левую и правую сторону от моста на берег лезла пехота. Переправлялись кто во что горазд. В ход пошли все подручные плавсредства, включая связанные друг с дружкой проводами телеграфные столбы. Вымокшие, промерзшие до костей солдатики собирались в серые косяки и брели мимо окопавшегося батальона Фролова куда-то в глубь города. А слева, вдоль железнодорожного полотна, шли, набирая скорость, танки. Шум моторов мешал Косте расслышать разговоры в командирском окопе. Наступала их вторая ночь в Ростове-на-Дону…

* * *
Утром следующего дня осуществились Спирины мечты о еде.

– Тут есть мясо! – Вовка забавно шлепал губами, жадно поглощая содержимое котелка. – Ты ешь. Так-то оно. Чего смотришь? Или на Москве к пирогам одним привык?

– Да че там пироги-и-и… – протянул Телячье Ухо. – Мы вина рейнские пили и селедкой зажирали. Мы мандарины ели и зимой, и летом. Мы…

– Утихни, дядя Гога, – Костя пихнул его в бок.

Они сидели на дне окопа, грязные, вымокшие и счастливые уже тем, что наконец-то поели досыта. На поверхности земли, над их головами висел пасмурный, знобкий день начала зимы. Костя думал о Москве. Там Якиманку уж завалило снегом, и татарин Хайдулла с самого утра скребет снег на дворе большой деревянной лопатой. Костя высунулся из окопа, глянул на мост, на руины. Ни единой целой крыши вокруг, ни единого домишки, пригодного для ночлега. Между кирпичных осыпей и исковерканных останков, размалеванных свастикой, к ним пробирался старшина Лаптев. Он шел, не скрываясь, громко вороша подошвами сапог кирпичное крошево.

– Хорошо зарылись, одобряю!

Он соскочил в окоп, сел рядом со Спиридоновым, подсунув под себя полы шинели.

– Вымокли мы, дядя. Обсушиться бы, обогреться. Так-то оно. Да и ночевать-то как? В таком холоде разве уснешь? Да и зачем? Тихо ведь. Глянь, зенитки к нам уж прикатили с того берега. Тут расчеты зенитные кашей нас оделили, а теперь и поспать бы. Так-то оно.

– Отставить нытье, – задумчиво произнес Лаптев, закуривая. – Сейчас придут Свинцов и Марков, а вы ступайте в тот подвал.

– В котором вчера ныкались? – уточнил Костя.

– Да. И еще: поступил приказ сушиться. И еще: там, за каланчой хозвзвод расположился. Ступайте. Там каждому отпущено того…

– Водка? – уточнил Костя.

– Она, – вздохнул Лаптев.

* * *
К утру небо прояснилось, подморозило. Откуда-то с востока яростно задул влажный ветер, и стало вовсе погано. Так зябко, как никогда не бывает в Москве даже в самую лютую стужу.

Налеты немцев участились, и водная гладь Дона все чаще разрывалась фонтанами вздыбленной воды. Вот и этой ночью у них над головами непрестанно тарабанили зенитки. Дон бесновался, вторя им. Казалось, будто терзаемая разрывами тяжелых бомб река намеревается выскочить из русла, спастись, бежать в прибрежные степи, в сторону далеких кавказских скал, укрыться там от напастей войны, разбежаться мелкими озерцами по балкам и оврагам. Костя уснул, слушая, как тонны воды, вздыбливаемые взрывами, обрушиваются в реку.

Его разбудила тишина. Он открыл глаза, попытался пошевелиться. Тело плохо повиновалось ему, придавленное теплой тяжестью.

– Эй, Спиря! – засмеялся он. – Отползи-ка в сторону. Негоже пацанам в обнимку спать!

– Так-то оно теплее, – отозвался Спиря. – Мы с товарищами всегда так-то укладывались, если случалось в лесу заночевать.

В подвале пахло влажной цементной пылью, гарью и застарелым потом. Осторожно, стараясь не разбудить товарищей, Костя пробрался к выходу из подвала. За спиной сосредоточенно сопел Спиря.

А снаружи сверкало ослепительной синевой небо. Эх, благодать! Ни облачка! Солнце подсвечивало изломанный горизонт алыми лучами, мироздание наполняла тишина. Костя слышал, как донские воды шелестя накатывают на бережок.

– Хорошая погода, – буркнул Спиря. – Жди-пожди. Скоро наново прилетят, твари небесные.

Словно заслышав его слова, где-то вдали затарахтел пулемет. Через минуту ему ответил другой. Спиря втянул носом воздух, повертел головой.

– Это в городе палят, – проговорил он тихо. – Один пулемет – наш «максим», а другой, видать, трофейный, не наш. Эх, и по такой погоде люди воюют! Так-то оно.

Костя уселся на груду битого кирпича, возле лаза в подвал, закурил, повернул лицо к холодному солнышку, пытаясь обогреться его яркими, но скупыми на тепло лучами. Он испытывал радость уж от того, что бой шел где-то в отдалении, и пока это дело их не касалась.

– Какой там, трофейный, теплая твоя душа, – едва слышно проговорил он. – Там немцы засели, и нам этой чаши тоже не миновать.

– Засели, суки, в дзоте, – подтвердил его слова Лаптев. – Там миномет у них и боезапас к нему. Перфильев, мать его геройскую, треть взвода под этим дзотом уложил. А они все знай лупят по мосту, не дают ремонтной команде работать. С противного берега хотели из набольшего калибра вдарить, а нельзя – кругом свои. Сейчас только до нас добрался Любавченко. Сам раненый, а дошел! Где Кривошеев? Будите блудодея!

И старшина полез в подвал. Через минуту Спиридонов и Костя услышали возню и приглушенную брань.

– Зачем пинаешься? – ныл Телячье Ухо. – Негоже высокому офицерству рядового ботинками пинать. Это в разрез с линией партии! Я тебе фронтовой пролетариат, а не рыбья кость. Ой, говорю ж, отстань!

– Я тебя под трибунал! – рычал Лаптев. – Я тебя в штрафбат!

– Ой-ой! – Телячье Ухо хохоча уже лез из подвала наружу. – Штрафбат-то еще через реку не перешел. Тута, на Ростове-батюшке, мы и есть штрафбат! Суют в каждую дыру… А что в той дыре есть для нас? А ничего. Но все равно суют… суют…

* * *
Любавченко доходил. Ранение оказалось серьезней, чем мог предполагать многоопытный в таких делах старшина Лаптев. Рядовой второго взвода восемьдесят пятого отдельного батальона сидел у входа в комбатовский блиндаж, прислонясь спиной к подмерзшей за ночь земляной стенке окопа. Он был бледен, черты его лица сделались острыми и строгими, тело сотрясал озноб.

– Что-то скис весельчак, – приговаривал Лаптев, пытаясь напоить раненого из фляжки.

Капитан Фролов сидел рядом на корточках, чутко прислушиваясь к каждому слову, слетавшему с искусанных губ. Тут же в окопе, на почтительном расстоянии от начальства, топтались бойцы из взвода Лаптева, и Костя, среди прочих, покуривал в сторонке. Покуривал и прислушивался.

– Чего это мы тут стоим? – бормотал в ухо Косте Спиридонов.

– Наверное, посоветоваться хотят, потому не гонят, – отвечал Костя.

– Начальство не советуется, а сразу приказы объявляет. Так-то оно.

– Холодно стоять, надоело! – бормотал Телячье Ухо. – Шинелька колом стала. То мокнем, то мерзнем, то убивают нас…

– Разговорчики! – огрызнулся политрук. – Пополнили батальон всяким… отребьем!

Наконец Фролов поднялся. Лицо его показалось Косте отстраненно-сосредоточенным.

– Говори, – произнес он.

– Товарищи! – начал политрук, оборачиваясь к бойцам. – Рота лейтенанта Перфильева сражалась у Аксайского моста и понесла большие потери. Рота находится сейчас в тяжелейшем положении. Наш долг – помочь товарищам. Конечно, все мы служим в армии и обязаны подчиняться приказам командиров. Но здесь особый случай. И потому мы вызываем добровольцев.

– Видно, менжуются товарищи командиры, – шмыгая носом, бормотал Телячье Ухо где-то у Кости на спиной. – Даже у храбреца Фролова очко играет. Слышь, слышь, им и жестянку надо охранить, и на Аксай кого-то отправить. Вот и буксуют товарищи начальники. Глянь, сам Сан Саныч – не-пьет-не-курит – пришкандыбал. Ба! Да у командира рожа скособочена! Видно, у Аксая кипеш случился немалый! Мост взорван, с той стороны реки отправили ремонтную команду, но те оказались фраерами лопоухими. На этом берегу гансы с фрицами капитально засели. Всю ремонтную команду в реке утопили, а с ними заодно и большую часть роты красавца старлея положили. Теперь нас туда хотят отправить…

– Мы вызываем добровольцев! – политрук говорил, не переводя дыхания. – Товарищи! Тем, кто вызовется, а я не сомневаюсь, что такие найдутся…

И политрук сделал шаг вперед, расстегивая кобуру. Костя заметил, как дрожат у него пальцы.

– Политрук Хвостов! – рявкнул капитан. – Отставить! Что тебе, Кривошеев?

– Я пойду! – Телячье Ухо, отодвинув Костю плечом, сделал шаг вперед. – Я на подвиги готов, хоть и беспартийный.

– Здорово! – усмехнулся Фролов. – Кто еще?

Вторым вышел тощий, длинноногий солдатик. Угловатый, большеглазый, носатый. Костя приметил его еще в самолете. Он все время молчал, порой бестолково ухмыляясь большим, щербатым ртом. В прошедшие двое суток, во всей этой сумятице среди дымных, окоченевших руин Костя потерял его из вида.

– Кто таков? – строго спросил политрук.

– Дозвольте!.. – старшина Лаптев ловко откозырял. – Я тож вызываюсь, а этот бестолковый солдат… Пимен Абросимов, Пимка.

– Пимка… – Фролов широко улыбнулся. – Становись в ряд с Кривошеевым. Кто еще?

– Товарищ капитан, – лейтенант Сидоров, вышел из-за дощатой перегородки, отделявшей вход в комбатовский блиндаж от траншеи. – Позвольте обратиться к моему подчиненному?

– Давай, лейтенант! Время дорого!

– Вы, старшина, остаетесь командовать ротой, раз Матвеев убит. А я иду в Аксайскому мосту. Со мной идут Кривошеев, Липатов, Муромцев, Воропаев, Верещагин…

Лейтенант, продолжая произносить фамилии бойцов, вопросительно поглядывал на Фролова.

– Кто еще добровольцами вызвался? – спросил он наконец.

– Командуйте ротой, – проговорил Фролов и, обернувшись к ординарцу, добавил: – А что, Федор Дмитриевич, есть ли связь с ротой Перфильева?

– Дак Ливерпуль же там! – отозвался Прытков. – Значит, и связь должна быть!

– Это если он дошел, – усмехнулся Фролов. – Это если при бомбежке провод не перебило.

– Он дошел! – Прытков беззаботно мазнул ладонью. – Ну а провод, он же медный…

* * *
Петька Воропаев шел впереди всех. Ну и походочка у мужика! Словно кот шкодливый крадется. Костя сам видел, как старшина предлагал ему автоматом вооружиться, но тот наотрез отказался. Так и остался со своим покоцаным карабином да с полудюжиной гранат. И вороватая ухватка у него, и поворот шеи, как у птицы ночной, вокруг оси почти, и крадется он, словно помоечный кот.

Они шли по-над рекой, вдоль железнодорожных путей. Здесь, за высокими железобетонными заборами, высились краснокирпичные корпуса, вздымались в небо заводские трубы. Вынесенные переплеты окон, искрошенный кирпич стен, а за ним обнаженные межэтажные перекрытия, вся непритязательная железная внутренность заводского быта. Здесь явственней ощущался трупный смрад, и Воропаев, местный уроженец, поминутно приговаривал, поглядывая на лейтенанта:

– Скоро уж минуем, скоро пройдем, еще две версты.

– Я думаю, – вторил ему Вовка Спиридонов. – Там где мы с Костяном ночевали, было человеческое жилье, а не завод, как здесь. Там люди успели разбежаться. А здесь… Здесь много народу полегло.

Он сдерживал дыхание, прикрывая нижнюю часть лица ладонью. Поминутно задирал голову, рассматривая подпиравшие безмятежную лазурь трубы.

– Я ж первый раз настоящий завод увидел только в эшелоне, когда от Красноярска в Нижний чалились. Так-то оно. У нас-то одни лесопилки, а у них трубы не такие высокие.

Верещагин подорвался на мине, когда они едва миновали первую половину пути. Спиря сдернул с плеч плащ-палатку, и они собрали в нее останки боевого товарища.

– Левой кисти не хватает, – шмыгнул носом Телячье Ухо.

– Ну и хрен с ней! – возмутился Спиря. Сибиряк стал бледен, его мутило. – На том свете и без левой руки можно обойтись. Так-то оно!

Через час пути, осоловелые от трупного смрада, они наконец вышли из приречной промзоны и вступили в жилые кварталы Ростова. Начались те самые линии, о которых бормотал всю дорогу Телячье Ухо – прямые, застроенные однотипными домишками улицы, словно просеки между полуразрушенными домами. За рекой, на острове, чернел прореженный войной лес. Они несли плащ-палатку с телом Верещагина вчетвером, оставляя на покрытом пылью щебне кровавый след. И Костя мучительно размышлял о мертвецах, неупокоенных под руинами. И все ему мнился обрушенный дом на Коровьем валу и его недолгий ужас. Ох, не любил Костя бояться! Несколько раз они видели людей, искавших что-то в завалах кирпича. Они бродили между руин как будто безо всякой цели, покрытые пылью, в изорванной, перепачканной кровью одежде. Многие были ранены или больны. Костя слышал, как лейтенант обещал в конец расстроенному Спире:

– Восстановят мосты, и из-за реки придут похоронные команды. Все убитых похоронят. Всех!

– Вашбродь, дай людям отдых, – подал голос Телячье Ухо. – Устали, измордованы видом преступлений проклятого фашиста по самое-мое! А если по прибытию на место сразу придется бой принять? Что тогда? Как усталому солдату воевать?

– Ты, Кривошеев, – зашипел Сан Саныч, – про высокородия забудь навсегда! Я уважаю Фролова как командира и удивительной храбрости человека, но ума не приложу, где, в каких закоулках нашей столицы он набрал эдаких выродков?

– Москва – удивительный город, – пробормотал себе под нос Костя.

Они присели передохнуть под капитальной стеной полуразрушенного дома. Сели в кружок, коленка к коленке, закурили. Один лишь Пименов, по обыкновению, расположился отдельно. Костя видел его угловатые плечи, под округлым куполом каски. Пименов смотрел назад, в сторону Темерницкого моста, туда, где остался командирский блиндаж.

– Вы тайные мысли имеете, вашбродь, – не унимался Телячье Ухо. – Надеетесь, что немецкие диверсанты нас всех перещелкают. Урками нас считаете.

– Отставить! – вяло возразил лейтенант. – Ты старорежимными замашками не козыряй, а обращайся по уставу. И вообще, Кривошеев, отдыхай молча.

Они миновали заболоченную балку, поднялись по высокому откосу к селению. Вот он, Аксай… Костя первым увидел обрушенные опоры и опрокинутое в воду железнодорожное полотно – Аксайский мост. Наверное, когда-то, в мирные времена к береговой стенке швартовались суда. Ныне же на реке не наблюдалось ни единого плавсредства. Лишь кое-где валялись небольшие лодчонки, подставляя солнцу изрешеченные пулями днища. Костя видел изувеченный снарядами, выброшенный на берег буксир. Тут и там из-под воды выступали части больших судов, а посреди протоки догорала баржа. Покачиваясь на медленных волнах, она терлась проржавелым боком о бык Аксайского моста. Казалось, будто забытый народом витязь, плененный коварной рекой, жалобно стонет, желая вырваться из ее ледяных объятий и не имея сил совершить этот последний подвиг. Осторожный Спиря спустился к самой реке. Он стлался на присогнутых, едва не касаясь коленями земли.

– Хто тут? – спросил сонный голос.

– Это я, Маруся твоя, – ехидно ответил Вовка.

Из земляной щели высунулась голова, покрытая измятой каской. На простонародном лице, курносом и чумазом, сияла беззаботная улыбка.

– Вы хто? – снова спросила голова.

Не говоря ни слова, Спиря легонько стукнул прикладом по каске. Раздался глухой металлический стук, и голова исчезла из вида.

– Я токмо хотел упредить… – прозвучал голос из-под земли. – Тут снайпер. Лучше уж ползком.

В подтверждение его слов пуля ударила в стену ближайшего дома, выбив из него горсть кирпичной крошки.

Воропаев рухнул наземь, будто подкошенный. Пименов без утайки перекрестился.

– Бегом! – скомандовал лейтенант. – Воропаев! Хорош пулям кланяться, вставай!

* * *
– Ранен?

Перфильев сидел у входа в блиндаж. Закопченный, черный, будто чертик, боец перевязывал ему ногу.

– Чиркнуло, – улыбнулся Перфильев. – Даже не навылет, а так… Садануло. Пройдет. Видишь, и кровь уже почти не сочится.

– Где они?

Перфильев махнул рукой в сторону города.

– Там засели. Видишь церковная колокольня? На ней снайпер. А там… Нет, так ты не увидишь.

Перфильев легко поднялся и нырнул в блиндаж. Казалось, рана совсем не затрудняет его движений. Через минуту он вернулся с полевым биноклем.

– Вот, посмотри. Еще правее, еще… Остановись! Когда-то это было амбулаторией, а теперь там укрепленная огневая точка.

– А это? Перфильев! Что это? – лейтенант Сидоров упорно возвращался взглядом к искореженной пулями башне колокольни, к округлому, продырявленному снарядами куполу церкви. Храм возвышался над одноэтажными каменными постройками, словно мавзолей нувориша среди скромных могил простолюдинов. Рядом с ним прилепился деревянный, выкрашенный коричневой краской с синими резными наличниками домик.

– Дом священника – ставенки резные, – усмехнулся Перфильев. – Чудо из чудес!

– Связь есть? – строго спросил Сан Саныч.

– А как же! Ливерпуль вовсю старается. Один! Все его полегли. Эх, с-сука снайпер…

– Фролов пришлет тебе людей, когда сам получит подкрепление – не раньше. Я смотрю у тебя не густо.

– Знаю, – Перфильев тяжело вздохнул. – Но тут не все. Я людей рассовал по норам…

– Видел я твои норы… Значит, так. Вон целая стена. Можно подобраться к колокольне по-за ней…

– Пробовали. Троих положил. Из дзота кроют. Посмотри, угол обстрела у них как раз, чтобы не подпустить к колокольне.

Сан Саныч снова навел бинокль на дзот.

– Минами долбили… – пробормотал он.

– Весь боезапас положили, – подтвердил Перфильев. – Оставили один ящик на всякий случай. Я просил Фролова персонально тебя прислать. Слышал, слухами земля полнится, будто ты большой спец по дзотам.

– Тут нужны тяжелые снаряды. Связь с дивизией есть?

– Я же говорю – Ливерпуль тут, – Перфильев перевел дух. – Не будет нам покоя. Они словно гной меж руин сочатся. Как-то ухитряются линию фронта переходить. Им нужен мост. Вернее, чтобы его не было.

Костя смотрел на противоположный берег, на поросший нагим ивняком остров. Там под прикрытием высокого бруствера происходили непрерывная возня, движение. Обнажившийся лесок не мог скрыть суету, предшествующую большим передвижениям войск. Вдоль берега сновал туда-сюда паровой баркас. Из его низкой трубы валил черный дым.

– Там зенитная батарея, там эшелон с боеприпасами, там ремонтная команда для моста. На этом берегу ничего нет, кроме трупов, битого кирпича и обгорелых бревен, – произнес у него над ухом Перфильев. – Все это надо бы сюда переправлять, а тут прямое попадание! Эх!

Над их головами, в вечереющем небе, отвратительно зудя, вертелась «рама».

– Из зенитки садануть по твари, – пробурчал досадливо Костя. – Почему же они не стреляют?

– Садани! – возразил Перфильев. – Садани и выдай себя с головой.

Он возник над ясной чертой горизонта, словно услышав слова младшего лейтенанта. Поначалу он был маленькой темной черточкой, беззвучной, едва заметной. Но вот солнечный лучик скользнул по плоскостям, и Косте сразу стало ясно – это самолет. Да не один! Они, как положено, шли парой. «Рама», заложив крутой вираж, метнулась на север, к линии фронта. Ей вдогонку ударили пулеметные очереди. Костя улегся на спину, оперев затылок на земляной бруствер траншеи. Он смотрел, как солнечные зайчики пляшут на плоскостях. Судьба «рамы» решилась в течение нескольких минут. Зудливая паскуда упала в реку, зачернив синь небес дымным хвостом.

– Увлекательное зрелище! – засмеялся, притихший было Перфильев.

Костя повернул голову и посмотрел в его лицо. Бабуля называла такие лица «смазливыми рожами». Чего стоили одни усики. А ямочка на подбородке? А ресницы? А волевые скулы? А фиалковые очи? А белоснежный, ровный, будто строчка в ученической тетради пробор под щегольской фуражкой? Сам Костя лицом походил на мать, которую бабушка с легкой пренебрежительностью именовала пермячкой. Темно-карие, почти черные Костины глаза бабушка называла «черными дырами», а жесткие, стоявшие торчком на темени вороные волосы, – малазийскими джунглями.

– Эк ты разлегся, солдат! – продолжал Перфильев. – Подставил брюхо осколкам. Отправляйся-ка ты, парень, во-о-он под тот забор. Видишь? Там я Пимена разместил. У него противотанковое ружье. Будешь при нем вторым номером.

* * *
Казалось, весь мир погрузился в туман. Вчера еще ярко светило солнце, а сегодня все кануло в водянистую, мутную вату. Сделалось влажно, зябко и тихо – ни обстрелов, ни налета. Костя видел сквозь белесую дымку церковную колокольню, разбитое снарядами ограждение звонницы, колокол, шпиль с искореженным кованым крестом. Колокольня словно парила в клочьях тумана, милосердно прикрывшего от бойцов отдельного батальона обгорелые, пустые руины. Около полудня к их траншее потянулись гости. Сначала, шелестя брюхом по щебенке, приполз старшина Лаптев. Оделив подчиненных ему бойцов буханкой хлеба, папиросами и куском копченого сала, завернутого в «Красную звезду», старшина сообщил, что от острова к поврежденному быку Аксайкого моста направлена ремонтная команда. Дескать, плывут они на баркасе и под прикрытием тумана взберутся на мост.

– Можно смело идти гулять в любую сторону, – проговорил старшина. – Даже если с той стороны прилетит «рама» – шиш чего она увидит, а вслепую палить немец не станет. Не тот у него норов, понимаешь. Помню еще в империалистическую…

– Эй, Лаптев! – над бруствером возникла усатая рожа Федьки Прыткова. – Никодим Ильич! Товарищ комбат ждет вас. Не могу, говорит, без него. Подай, говорит, Федька, его сюда! Пусть, говорит, про империалистическую войну все сызнова нам растолкует, а то мы, говорит, забыли…

И Лаптев покорно полез прочь из траншеи. Костя долго слышал его скрипучий баритон, укорявший Прыткова за хамство и слабое знание полевого устава.

Туман клубился над зеркалом реки, словно взбитая перина. Пимен перестал храпеть, но шума от него все равно было много. Теперь этот человек молился. Его белоснежный, недавно избавленный от бороды подбородок двигался вверх-вниз. Наверное, Пимен полагал, что говорит тихо, но в туманном воздухе каждое слово звучало отчетливо, членораздельно так, словно где-то неподалеку заработала забытая всеми радиоточка. Пимен бубнил отходной канон. Костя знал эту молитву наизусть, помнил с детства. Бабушка читала ее над матерью в такие же предутренние, сумрачные часы. Костя позабыл, какое тогда было время года. Наверное, такое же предзимье или зима. Предполагалось, что Костя еще спит, но он просыпался, стоило лишь ей зашелестеть страничками молитвенника. И тогда к тяжкому, хриплому дыханию матери добавлялся бабушкин высокий шепоток, отчетливо произносивший каждое слово.

– Кого хороним? – спросил Телячье Ухо. Его узкое, длинноносое и лопоухое лицо возникло из тумана. – Эй, Длинный! Айда в разведку. Хватит нытье расстриги слушать.

Телячье Ухо сполз в их траншею, осыпав Пимена комьями мерзлой земли.

Пимен продолжал читать отходную так сосредоточенно, словно над его головой нависал купол храма, а не бугор мерзлой, искромсанной саперной лопаткой земли.

– Придурок он, – миролюбиво молвил Телячье Ухо, косясь на Пимена. – А ты, Длинный, давай собирайся. Иначе Петька Воропаев нас опередит.

– Где опередит? – Костя вздохнул. – Дядя Гога! Это армия. Посмотри вокруг! Это Ростов-батя, не Марьина Роща. Мы присягу давали. Мы с самолета на парашютах прыгали. Сейчас война. Война!

Костя вскочил. Он встал в полный рост в траншее так, что его голова возвышалась над земляным бруствером. В запале он размахивал руками и говорил, уже не опасаясь быть услышанным.

Пуля ударила в бруствер недалеко от его головы, подняв в воздух земляной фонтанчик. Комок черной земли удачно угодил Косте в рот, заставив его замолчать. Костя сплюнул и осел на дно траншеи.

– Вот-вот! – Телячье Ухо погрозил ему грязным пальцем. – Хватит базарить. Пойдем дело делать.

– Как? – изумился Костя. – Или ты не понимаешь? Там снайпер!

– Дак Спиря нас прикроет.

Словно в подтверждение его слов хлопнул винтовочный выстрел, и печальный звук колокола наполнил туманное пространство.

– Это Спиря! – Телячье Ухо широко улыбнулся. – Айда, Длинный. А ты, Пимен, пропой что-нибудь повеселее!

* * *
Возле дома священника трупный смрад сделался сильней. Они переползали, стараясь не шуметь, от одной воронки к другой. Костя шел первым, прокладывая дорогу в густом тумане. Вот она, церковная ограда. Вот испещренный следами пуль покосившийся частокол штакетин. Вот изрытый минными разрывами огород. Дом священника был мало поврежден. Уцелели даже стекла и оконные переплеты. Рядом с выкрашенным голубой краской резным крылечком валялся труп большой черной собаки. Костя перепрыгнул через смердящее тело и притаился под крылечком. Через минуту к нему присоединился Телячье Ухо.

– В доме мертвые люди, – тихо сказал ему Костя.

– Нам в дом не надо. Это в подвале.

Костя глянул на Телячье Ухо. Пятьсот метров расстояния, пятнадцать минут ползком и короткими перебежками до неузнаваемости изменили старого московского вора. Лицо его сделалось сосредоточенным и даже свирепым. Торчащие из-под солдатской каски мохнатые уши перестали казаться забавными. В мутных зрачках вора Кривошеева занялся огонек нехорошего азарта.

– Нам надо в подвал. Оно там…

– Что, дядя Гога?

– Что-что… Золото!

Костя усмехнулся, закурил. Молча смотрел он на церковные ворота, на выгоревший танк, застывший на церковном дворе. Это его орудие сорвало тяжелую, окованную железом дверь с петель. А вот и пушка, подбившая танк. Семьдесят шестой калибр. Орудийный ствол свернут на сторону, лафет разворочен, краска выжжена пламенем. Трупов вокруг пушки нет. Наверное, их уже собрала похоронная команда. Краем уха Костя слышал, как еще у Темерницкого моста Фролов говорил о братских могилах в сквере у железнодорожного вокзала.

– На что нам золото, дядя Гога? – спросил Костя наконец.

– Ты не ранен, сынок? – отозвался тот.

– Ты не понял. – Костя бросил папиросу. – Сейчас лохи с острова приплывут к мосту на баркасе. Ну починят они его, ну пустят поезда. А мы в мостовом охранении, секешь?

– Секу, секу, детонька! И с первым же эшелоном отбуду отсель. Если надо, прострелю себе мосол. Если надо, полруки оттяпаю. С тем золотишком, что мы тут надыбаем, хоть в Новосибе, хоть в Чите, хоть где можно прекрасно жить! А безрукого военком обратно в окоп нипочем не загонит…

И он полез в подвал. Костя остался ждать снаружи, отчаянно жалея о том, что Спиря так и не успел сдержать обещания, не научил его толком целиться из этой длинноствольной штуки, именуемой винтарем. Слышал Костя и другое: если ствол укоротить, то и дальность стрельбы уменьшится, и кучность тоже, зато прятать такое оружие удобней. Можно сунуть хоть под ватник. Костя положил винтовку на мерзлую травку возле крылечка и вытащил из-за пояса остро наточенную саперную лопату. Так-то оно вернее, в случае чего! Но беспокоиться оказалось не о чем. Костя понял, что Телячье Ухо не нашел в подвале священичьего дома золотишко еще до того, как его перекошенная морда высунулась из зева подвала.

– Напрасно чалились? – сочувственно спросил Костя.

– Добро похитил проклятый враг… – простонал Телячье Ухо.

– Оставь, – Костя сунул лопатку за ремень и снова взял в руки винтовку. – Чудо, что дом вообще уцелел. Какое там золото!

Всю обратную дорогу и весь остаток дня Костя слушал заунывное нытье московского вора о несметных богатствах, сокрытых старым упырем Михайло Воротиловым от Саранской губчека. О сокровищах, реквизированных из церквей еще в кровавом восемнадцатом году. О том, как Михайло Воротилов «исказился умом» и решил вернуть награбленное чекистами церкви. И не только! От себя еще Михайло добавил малую толику золотишка, а именно перстень в виде волчьей головы с большим рубином в пасти и большой золотой, украшенный рубинами крест. О том, как московский шустрила по кличке Артист рыскал по ростовским хазам, пытаясь дознаться о месте сохранения саранского клада. Много чего еще бубнил Телячье Ухо, до самой темноты расстраивался.

Ввечеру подул свежий ветерок. В ночное небо высыпались звезды, близкие, яркие, недостижимые, словно драгоценные каменья из воротиловского клада. А ближе к утру замелькали по усеянному южными созвездиями небосклону черные крыла немецких бомбардировщиков, пробудилась река, и взлетели в воздух фонтаны ледяной воды. До рассвета Костя дремал под неумолчное тарахтение зениток, но лучше уж так, чем не прекращающееся нытье Телячьего Уха.

Наутро переправа оказалась восстановленной. Костя понял это сразу, едва вышел к реке. Он неловко черпал воду котелком. Вода пахла илом, бензином и кровью. Промерзшая за ночь земля хрустела кристалликами льда у него под ногами. Утро было таким тихим, что хруст ледка оглушал вернее орудийного залпа. Солнце уже подсветило зубчатый горизонт первыми алыми лучами. Река еще тонула во мраке, но там, в текучей мгле, уже что-то двигалось. Словно в реке проснулось спавшее вековым сном чудовище, и теперь оно, разбуженное людскими бесчинствами, ожило, задвигалось, готовясь напасть. Костя поставил котелок на землю и снял с плеча винтовку. Он замер, прижимаясь плечом к ржавому бакену, припоминая слышанные краем уха рассказы лейтенанта Сидорова о выходе из киевского котла, о напастях окружения. Солнце поднялось над горизонтом, превращая ночь в серые сумерки, и Костя смог различить противоположный берег, опоры моста, полотно дороги, лежащее на них. По шаткому, дощатому настилу, проложенному кое-как за ночь, двигались войска. Костя различил силуэты лошадей, тянущих орудийные лафеты, пеших и конных людей, легковые автомобили. Все происходило, словно в немом кино, беззвучно и мучительно медленно. Войсковая колонна сходила на левый берег Дона и утекала вдоль берега к тому месту, которое на карте обозначалось поселком Ясная Поляна.

– Ты где пропал? – Костя вздрогнул, услышав шепот Спири. – Что там?

– Куда они идут? – растерянно спросил Костя. – Разве нам не будет подкрепления?

– Сан Саныч говорил о перегруппировке. Наверное, это она и есть. Так-то оно. Ты сам-то помысли: и колоннам пехоты, и танкам, и тем более батареям на конной тяге невозможно двигаться по разрушенным улицам. Разве остались у нас за спиной улицы, мостовые, тротуары, дома? Одни лишь остылые руины да воронки, да неупокоенные мертвецы…

* * *
На следующий день с острова переправились орудийный расчет с пушкой и полевая кухня с желтушным старшиной на облучке. Поели каши с мясом и с новыми силами развернули орудие в сторону дзота.

Дали залп, второй, третий. Били прямой наводкой, наверняка. Костя смотрел с изумлением, как подскакивала в воздух и опускалась на изрытую снарядами землю литая железобетонная кубышка дзота.

Лейтенант-артиллерист долго рассматривал в бинокль плоды своих усилий. Перфильев и Сидоров смотрели на него.

– Чего тебя не устраивает, бог войны? – спросил наконец Сан Саныч. – После эдакой встряски там если и жив кто, то наверняка тяжело контужен.

– Надо бы справиться… – отвечал артиллерист. – Что, если они оживут? Я на этой войне всяких чудес навидался…

Артиллерийский лейтенант, немолодой уже мужик с лицом, покрытым сивой щетиной, и мутноватыми, невыразительными глазами, приказал орудийному расчету впрягать лошадей. Сидоров попытался спорить: как же так, они, десантники, несут охранение моста, важного стратегического объекта, не имея в своем распоряжении ни одного орудия?

– Зачем так волноваться, Александр Александрович? – угрюмо отпирался артиллерист. – На том берегу считают, что Ростов чист. А у вас тут дзот ведет огонь. И который уж день! И откуда у них боеприпас? Я смотрю: у вас двое офицеров, воинское звание лейтенантов, а солдат? Я насчитал пару десятков. Слышали мы про героя – капитана Фролова. Выходит так: врет молва. Вы целым батальоном с одним дзотом справиться не можете.

Артиллерист стоял в полный рост, рассматривая швы на хороших, лайковых перчатках.

– Прячешь глаза, бог войны, – усмехнулся Перфильев. – Ну что ж. Приказ есть приказ.

– …А нам приказано выдвигаться к Ясной Поляне, – подхватил артиллерист.

– Ты бы пригнулся, товарищ, – в голосе Перфильева все еще слышалась обида. – У нас не только дзот ведет огонь. У нас еще на колокольне снайпер!

Словно услышав его слова, свистнула пуля, сбив с головы артиллериста фуражку.

– Стой! – завопил тот, низко кланяясь. – Игнатьев! Наводи по колокольне.

Взяли слишком высоко. Снаряд снес купол звонницы, но стропила чудом уцелели, и колокол остался висеть на месте, не проронив ни звука.

– Всякое может быть, – задумчиво произнес Сан Саныч. – Но чтоб так метко промазать – такого не бывало еще!

* * *
Усталые кони утащили орудие по раздолбанной дороге. А на следующий день с противоположного берега к ним пришло подкрепление – рота пацанов, призванных в заволжских степях.

Перфильев смотрел на новобранцев с едва скрываемым отвращением.

– Что кривишься, Станислав? – усмехнулся Сан Саныч. – Наверное, Фролову выбирать больше не приходится. Всю шпану из Москвы выгреб, всех охотничков из сибирских дивизий собрал. Теперь придется довольствоваться сельским пролетариатом.

– Что ж поделать? – Перфильев попытался замаскировать отвращение бодрой улыбкой. – Если не поляжем, так выживем!

Они выстроились в две шеренги, под полуобрушенной стеной портового склада, среди искореженного железного лома, битого кирпича и обгорелой домашней рухляди. Полтораста крестьянских парней восемнадцати – девятнадцати лет. Им выдали зимнее обмундирование: ношеные, пережившие не одну прожарку шинели, кирзовые ботинки, обмотки. Островерхие войлочные шапки, именуемые в народе буденовками, извлеченные интендантской службой из дальних закромов, закрывали их лбы и подбородки, оставляя на поживу морозцу разнокалиберные сопливые носы. С горем пополам перепоясанная амуниция болталась на их тощих телах, словно архиерейские ризы на огородных пугалах. С видавшими виды карабинами за плечами, они совали ладони в рукава шинелей, надеясь согреться.

– Задача нашего подразделения, – произнес Перфильев, – охрана Аксайского и Темерницкого мостов от возможных диверсий. В связи с этим приказываю: приступить к строительству укреплений для отражения возможных прорывов противника.

Новобранцы смотрели на Перфильева из-под низко надвинутых буденовок голодными глазами.

– Будем воевать по воле Всевышнего с теми, кого он нам послал, и против тех, кого пригнал по наши души Сатана, – печально подтвердил, отиравшийся неподалеку Ливерпуль.

* * *
Когда дзот снова начал плеваться свинцом, новобранцы как раз занимались строительством укреплений. Сан Саныч распорядился использовать для этого обломки зданий и битый кирпич. Он зарился и на испещренную следами пуль цементную будку дзота, и посматривал с тоскливой опаской на размолоченную снарядом верхушку колокольни – все никак руки не доходили послать к церкви разведку. Надеялся Сан Саныч, что сомлели от разрывов, сбежали, умерли враги. Он ошибался. Сначала немцы положили шквальным огнем не менее десятка новобранцев, растаскивавших для строительства блиндажа бетонные фундаментные блоки ближайшего к церкви дома. Оставшиеся в живых попрятались, принялись отстреливаться. Вели огонь неумело, попусту дырявили пулями пространство вокруг дзота.

А за их спинами на исковерканных сваях моста кипела работа. Люди, словно муравьи по поваленному древесному стволу, сновали по мосту. Копошились под исковерканным настилом. От острова и обратно сновали буксиры, слышались глухие удары кувалд и молотков, что-то зудело, жужжало, шкворчало. По действующей части железнодорожного пути с острова на мост и обратно сновала дрезина. Радостную картину ударного труда на фоне ростовских руин орошал мерзенький ледяной дождичек, время от времени переходящий в мокрый снег. От темной воды тянулись миазмы сырого холода, трупного смрада и нефтяной вони. Косте постоянно хотелось есть, и он с тоской посматривал на мост, надеясь увидеть каурую клячу батальонного повара и его пышущую вкусным дымком повозку.

Тем же утром хлопотливый Велемир, примчавшийся с Темерницкого моста на заезженной, вислоухой кляче, зачитал бойцам и командирам приказ: беречь мосты, не допускать диверсий. А у них тут действующий дзот, а до линии фронта не менее десяти километров. Срамота!

– Ишь ты как! – гундел Телячье Ухо. – Видно, немец тот еще фраер! Тож приказам нашего развеликого командования повинуеца. Ишь, стрельбу-то прекратили. Ждут-пождут, когда наши труженики тыла мост восстановят и когда по нему поезда с тяжким трудом наработанным военным добром двинутся!

На его слова отозвалась обезглавленная колокольня. Хлопков выстрелов никто не слышал, но кобыла под Велемиром пала. Сам политрук чудом уцелел, сдернутый с седла вовремя подоспевшим Костей. Вовка Спиридонов тоже оказался молодцом, не промазал, не помешала ему туманная дымка, застилавшая небо. Колокол на звоннице снова загудел, наполняя речную долину похоронным гулом.

– Ах мать ее, колокольную! – зарычал Сан Саныч. – Слушай мой приказ! Пр-р-рекр-р-ратить все работы по возведению укреплений до полного уничтожения вражеского дзота!

– Можно подобраться по-тихому и всех попросту перерезать, – тихо предложил Костя.

– Липатов, обращайся по уставу, – угрюмо буркнул Сан Саныч.

– Пацанчик прав, ваше благородие, – поддержал Костю Телячье Ухо. – Их уж можно брать и без атак. Едва теплые они. Скоро и без нашего пособничества богу души отдадут. Я думал думу и надумал, как расковырять этот дзот! Ваше бла… Товарищ старший лейтенант!

– Пойдут Спиридонов, Кривошеев и Липатов, – голос Сан Саныча на этот раз дрогнул. – Но не сейчас, а после ночи, под утро. Остальных смысла нет…

Он покосился в сторону удрученно молчавших новобранцев.

– Пусть еще поживут… Может, и пообвыкнутся… Эх, солдатами не рождаются. А ты чего вылупился, Пимен? Мать твою колокольню! Смотри, старшина с кухней!

Чугунный тарантас, дымящий прогорелой трубой, тащила молодая, мелковатая лошаденка, шустренькая и непугливая. Широкие колеса вязли в волглой грязюке, и старшина в новенькой каске и перепачканном фартуке, истово матерясь, помогал коняге вытянуть повозку на пологий берег.

Едва Пимен схватил поварскую кобылку под уздцы, в железный бок повозки ударила первая пуля. Вторая, свистнув у старшины над ухом, попала в дымящую трубу. Кусок прогорелой жести отскочил в сторону и ударил лошадку по загривку. Коняшка понесла. Проявляя недюжинную силу и прыть, тонконогая трехлетка неизвестных кровей таскала по размокшей грязи полевую кухню. Из отверстия в чугунном боку топки валил дым.

– Дрянь у немцев снайпера. Так-то оно, – шмыгнул носом Спиря. – Мог ведь первой пулей лошадь свалить, а второй – повара. А так, что оно получилось? Хулиганское баловство и напрасная трата патронов!

Они сидели на дне окопа рядом, грея лица над горячим мясным варевом. Над их головами, на поверхности земли дробно сыпал отборным матом старшина. Под аккомпанемент молоточка, при помощи которого Верещагин пытался залатать пострадавший от снайперских пуль корпус полевой кухни, Сан Саныч и Перфильев строили планы ликвидации дзота и злополучного снайпера.

– Оно не стоит таких уж планов, правда, москвич? – проговорил Спиря. – Плевое дело, правда?

– О да! – Костя сунул ложку под обмотки. – Если дядя Гога в деле, то любое дело становится плевым…

Над окопами второго взвода висел дух хорошей солдатской еды: перловой, в меру приправленной маслицем, каши, хорошо проваренной говядины и свежеиспеченного, не успевшего еще остыть хлеба. Сытый Спиря залег на стреме, уставил дуло своей винтовки на злосчастную колокольню. Частенько прикладывался к прицелу, пытаясь уловить малейшее движение там, на продуваемой всеми ветрами звоннице.

– Эх, жалко мне его, – приговаривал Спиря. – Ой, жалко!

– Кого? – вяло спросил Костя.

– Да снайпера этого. Ни пожрать, ни опорожниться ему толком… И так сколь уж дней…

– Возлюби врага своего, как друга, – внезапно проговорил Пимен, примостившийся со своим котелком неподалеку от них.

– Возлюбить, наверное, я не смогу, – отозвался Спиря. – Но и ненавидеть не стану. Потому как от ненависти рука дрожит и пулю мимо цели пускает. А с жалостью в сердце я его вернее избавлю от мук…

* * *
– Нет, стрелок из тебя никакой, – вздохнул Спиря. – Я ж говорю тебе: задерживай дыхание! А ты пыхтишь, как перегретый чугунок, да еще плечом дергаешь. Лежи тихо!

И Спиря хлопнул его ладонью по спине. Костя напрягся, задержал дыхание и нажал на курок.

Они не расслышали, как пуля ударила в кирпичную кладку колокольни, не видели, как свинец выбил из кирпичной кладки оранжевые осколки.

Ответ последовал незамедлительно. В щели амбразуры дзота, прилепившегося к стене колокольни, расцвел огненный цветок. Пулеметная очередь, щедро оросившая свинцом их траншею, застлала белый свет мелкой земляной пылью.

– Да не дергай ты! – взвыл Спиря, сползая с бруствера. – Не дергай курок, а мягко тяни. Тяни на себя, с жалостью!

Они улеглись на дне старой воронки лицом к лицу, Костя на левый бок, Спиря – на правый.

Закурили.

– Слушай, – тихо спросил Спиря. – А зачем это вы с дядей Гогой вокруг поповского домика шастали?

– Клад искали.

– Да ладно! Какой тут клад? – хохотнул Спиря. – Нешто короб водки да коляску колбасы? А может, варенья или брусники сушеной?

– Золото. Именной перстень старого московского вора. Символ власти над воровским миром. Романтика!

– Эх, не растет в этих местах брусника. Так-то оно! – Спиря горестно вздохнул.

– Эй, пацаны! – над краем воронки нависла покрытая каской ушастая голова Телячьего Уха. – Щас самый раз выползать. Я до дзота полезу, а вы уж снайпером займитесь. Ты, Длинный, лазать большой мастак. А я-то старый и высоты боюсь…

Голова убралась. Костя, выглянув из воронки, узрел в предутреннем тумане вихляющий зад Телячьего Уха и подошвы его подбитых гвоздями ботинок. И Костя пополз следом за вором Кривошеевым в сторону колокольни, туда, где плевался смертью вражеский дзот.

– Скажи, браток, – прошептал ему в спину Спиря. – А вы золото как делить будете? Или до наступления мирных времен в сыру землю зароете?

– Тихо ты!..

Над головами бойцов грянула пулеметная очередь. Со стороны реки ей ответила отборная матерная брань. Кто-то дал очередь из автомата, и снова наступила тишина.

Костя перевернулся на спину. Он смотрел в светлеющее небо. Сколько дней или часов он проживет в этих влажных сумерках? Так хочется солнца! Хочется, чтобы ураганный ветер разогнал наконец эту серую, пропахшую смертью хмарь. Солнце и лазурь небес, и несметные полчища бомбардировщиков с черными пауками свастики на крыльях. Взорванная вода Дона, плывущие по течению вздувшиеся тела, водопады битого кирпича. Нет, путь уж лучше пасмурная хмарь, зато тишина. Тишина!

– Что ты там увидел? – шепотом поинтересовался Спиря. – На войне положено мордой в землю ложиться. Так-то оно!

– Не хочу перед смертью землю жевать, – отвечал Костя. – Эй, а где наш старший товарищ и наставник?

– Это змей ползучий, а не человек, – Спиря не сдержал смешка. – Эвон он уже у дзота и смотри-ка…

Его голос потонул в треске пулемета. Из дзота снова вели огонь да так, активно, словно боеприпасов на месяц заготовили. А еще через миг на Костю сверху свалилось тело Телячьего Уха.

– Кур-р-рвы, мр-р-рази, фаш-шисты…

– Что, дядя Гога, ранен? – заволновался Спиря.

– Кур-р-рвы решили себя взорвать. У них там динамитные шашки, я подсмотрел. Если кур-р-рвы сделают это, нам придется через часто сито их дерьмо промывать, чтобы золотишко добыть! – Телячье Ухо едва дышал. – Ишь, себя взорвать вместе с моим добром! Слушай, пацаны! У меня есть две гранаты…

– У меня тоже… – напомнил Спиря.

– …Я их суну в щель, а вы лезьте в будку. Идет? Но только добро делим так: половину мне, а остальное как хотите.

– Да куда ж мы с золотом-то? – хихикал Спиря.

– Идет! – коротко ответил Костя.

* * *
Они подобрались к дзоту, как договаривались, с разных сторон. Спиря встал во весь рост, прижимаясь спиной к перекошенной разрывами стене рядом с входом. Костя залег за кучей обгорелых бревен прямо напротив него. Костю терзали сомнения. Он помнил, как долбили по дзоту снаряды, как подпрыгивала злополучная бетонная будка. Невозможно и вообразить, что после такого обстрела внутри мог остаться хоть один человек, способный вести огонь из пулемета. Может, мертвецы восстали? Костя на всякий случай перекрестился. Он рассматривал цементную будку. Дзот перекосило. В то место, где полагалось бы быть входу, взрывами навалило гору земли, перемешанной с битым кирпичом. Открытым оставался лишь узкий лаз. Костя был уверен, что сможет пролезть, а Спиря – никак. Слишком уж широкие у сибиряка плечи, не успел еще отощать на фронтовом пайке. Костя как зачарованный смотрел в черную дыру лаза, но не мог различить ничего. Спиря замер, словно изваяние. Дзот молчал.

Где же отважный золотоискатель? Где Телячье Ухо? Собрал у них гранаты, собрался в щель амбразуры совать – и нет его, пропал. Костя положил перед собой карабин и вытащил из-под ремня саперную лопатку. Казалось, время застыло. Внезапно внутренность дзота озарилась яркой вспышкой. Внутри что-то глухо ухнуло, потом застрекотало – в стены дзота ударили осколки.

– Держи лаз на прицеле! – прошептал Костя, стягивая ватник.

В нос ударила отвратительная вонь, и Костя с полминуты приходил в себя, стараясь не отпустить помутившийся рассудок в небытие. Он ухнулся животом во что-то липкое, влажно растекающееся, пахнущее кровью и калом. Костя полз на четвереньках в кромешной темноте. В коленки больно впивались стреляные гильзы. У дзота не было ни пола, ни углов, пространство его казалось бесконечным, будто преисподняя. Но там, в зловонной глубине, еще жил человек. Обезумевший от страха и злобы, готовый сражаться враг. Костя сел на корточки с саперной лопаткой наготове. Справа от него в узкую прорезь амбразуры вливалась ночь, там, под бетонным боком дзота, копошился Телячье Ухо. Костя чуял, как старый вор заглядывает в амбразуру, силясь рассмотреть его во мраке.

«Только б у него кончились гранаты. Только б не надумал сунуть еще одну», – думал Костя, стараясь точно угадать место расположения врага.

– Ты там, Длинный? – послышалось из амбразуры.

– И не один! – ответил Костя.

Он метнулся к задней стенке дзота. Там, заслышав их голоса, шевельнулась смутная тень. Костя наносил удары лопатой наотмашь, как его учил Кровинушка. Он чуял, как остро отточенное лезвие кромсает и без того истерзанную плоть врага, чуял, как ненависть умирает в противнике, вытесняемая смертной тоской. Костя теперь видел его, будто при свете ясного дня. Высокий, сутулый, не первой молодости человек с тяжелым, костистым лицом. Очень уж он не хотел умирать, потому и оставался в живых до сих пор. Костя наступал на противника, стараясь нанести удар по горлу. Но противник был с ним не согласен. Он поднял руки, выронив в темноту большой обоюдоострый кинжал.

– Erbarme! Ich gebe auf![35] – сказал он.

– Luft auf! Schneller![36] – скомандовал Костя. – Sie gehen können?[37]

И они стали пробираться к выходу. Под пасмурным ночным небом их приветствовал Телячье Ухо.

– Это что за падаль? – он указал на немца. – А где золото?

– Наверное, там, – Костя указал лопаткой себе за спину. – Погоди, дядя Гога, дай надышаться.

Он судорожно втягивал ноздрями пропитанный гнилостными ароматами Дона ночной воздух, а Телячье Ухо уже поглотило чрево дзота. Граната звонко ударила по цементной крыше. Костя пригнулся, почти присел. Выронив из рук саперную лопатку, он зачем-то прикрыл руками голову. Но взрыва не последовало. Немец по-прежнему лежал у его ног неподвижно, словно испустил дух. Костя считал про себя до десяти, потом начал снова и досчитал до пятнадцати, а взрыва все не было.

– О чем заскучал, Длинный? – услышал он голос Телячьего Уха. – Там в коробчонке шесть жмуров. А на колокольне, сука, все еще живой. Гранаты мечет, гнида.

Костя обернулся. Телячье Ухо стоял перед ним, держа в руках взведенную немецкую гранату.

– Дядя Гога!

– Эх, не добросить до звонницы… А где же Вован? Где этот лох лесной со своей берданью? Надо ж последнюю тварь снять. Эх, пропало мое золотишко!

И Костя услышал жалостливый всхлип.

– Они небось мое золото на верхотуру втащили, и теперь там этот прыщ наслаждается!

– Дядя Гога, брось гранату!

– Мое добро достанется фашисту?

Телячье Ухо обернулся. В темноте белела стена храмовой колокольни. Костя видел исковерканную осколками, повисшую на одной петле деревянную дверь.

– Брось гранату, говорю! – повторил Костя.

Но Телячье Ухо уже лез через гору щебня к входу в звонницу. Вот он скрылся за дверью. Костя снова принялся считать и, не досчитав до десяти, подобрал с земли лопатку, поднял за шкирку пленного. Тот оказался легок, словно вовсе и не было в нем ни мяса, ни костей, а одна лишь ненависть и жажда. Жажда жить любой ценой.

– Эй, Вовка! – позвал он тихо. – Отзовись!

– Тут я, – ответила темнота. – Держу его на прицеле, не волнуйся.

* * *
Колокольня над их головами взорвалась яркими огнями.

– Ишь ты! – усмехнулся Костя. – В столице такие фейерверки по праздникам бывают.

– Да уж, – отозвался Спиря. – Нынче праздник так уж праздник. Может, пулю ему, а?

Они волокли немца бережно, подхватив с обеих сторон под мышки. Тот, казалось, был без сознания, голова его безвольно моталась из стороны в сторону. Вспышки огней на колокольне освещали его запачканный свежей кровью мундир, «иконостас» на груди. Волосы на его обнаженной голове слиплись от запекшейся крови, но обмякшее тело все еще жило.

– Живой он, Вовка! – возразил Костя. – Доставим подарок нашим командирам. Пусть они его расстреляют.

На колокольне снова что-то ухнуло, снова окрестности озарились яркими вспышками разрывов.

– Что они там творят? – изумлялся Спиря.

– У снайпера патроны кончились, и он палит в дядю Гогу сигнальными ракетами, – нехотя ответил Костя.

– Может, бросим фрица – и на выручку?

– Дядя Гога решил пасть смертью храбрых. Ему война ни к чему, – Костя последним усилием перевалил тело пленного через бруствер траншеи. – Так-то оно, Вовка, – сказал он и спрыгнул вниз, в теплые объятия Сан Саныча.

* * *
Косте не хотелось просыпаться. Он сквозь дрему слышал голоса товарищей и звон котелков. Он чуял аромат горячей перловки, но даже голод в то утро оказался не способен извлечь его из-под покрова шинели, из теплой уединенности утренней дремы. Он чуть отодвинул суконную полу, чтобы иметь возможность видеть товарищей, и обрадовался. Он радовался пасмурности утра. Над берегами Дона по-прежнему висела туманная дымка, и Костя был уверен, что налетов не будет. Он радовался металлическому шуму, доносившемуся со стороны моста, – там ремонтные работы шли полным ходом. Его радовал Спиря, яростно отстаивавший у старшины Костину добавочную порцию перловки. Он слышал тихие голоса командиров, видел потертую, латаную кожанку Ливерпуля, вслушивался в тихую, странную речь сержанта-связиста. Видел он и строгое лицо старлея Сидорова. Эх, видно, устал командир, осунулся до синевы. Но держится по-прежнему прямо, молодцом. Пленник тоже обретался где-то рядом, но Костя его не видел и не слышал. Зато зануда Пимен был тут как тут – со свежевычищенной винтовкой и грязной харей. Костя слышал и странные звуки, как будто кто-то долбил тупым предметом по деревянной колоде. Долбил упорно, монотонно, настойчиво.

– Сделаем дело и надо закопать, – тихо сказал Сан Саныч. – И знак какой-нибудь соорудить.

– По знаку могилу опознают за мое-мое, – возразил Ливерпуль. – Опознают и надругаются.

– Отставить упаднические настроения! – голос стралея сделался твердым. – Немцы сюда не вернутся. Фронт севернее, в десять километрах. Всех собрали?

– Да, все они там, в воронке. Как раз места хватило. И чудак Кривошеев тоже…

– Ангел небесный сверзился с небес, дабы явить нам Господнюю милость, – Пимен говорил монотонно, отчетливо выговаривая каждое слово. – Я видел, как пало небесное пламя, как вознес его на вершину Божьего храма последний из людей, как выжег его очистительным жаром сатанинскую скверну!

– Так пало пламя-то или Телячье Ухо его вознес? – Костя вздохнул под шинелью.

– Я в пленного стрелять не стану, – услышал Костя голос Спири. – Не могу я стрелять в безоружного человека.

Вдруг стало холодно и мучительно захотелось есть. Но Костя решил потерпеть – подождать, послушать разговоры.

– Я сам родом из Одессы, – печально произнес Ливерпуль. – Верьте слову, это прекрасный город. Надеюсь, его не постигнет участь Ростова… Я боюсь и ненавижу немцев. Сестра моей мамы и ее дети… Они оставались в Житомире… Хочу верить, но как же осмелиться? Если гетто, если холокост… Дай-ка мне винтовку, дружок.

И Пимен, подал ему винтовку с примкнутым штыком. Тяжело опираясь на приклад, Ливерпуль поднялся.

– Ты что задумал, Менахем? – грозно спросил его Сан Саныч.

– Ничего, – кротко ответил Ливерпуль. – Задумал ты, а я сделаю это. Просто выполню твой приказ.

Костя откинул в сторону шинель и вскочил.

Траншея оказалась пуста. И Сан Саныч, и бойцы уже топтались наверху. И Вовка Спиридонов вместе со всеми. Только Перфильева почему-то было не видать. Но Косте стало недосуг раздумывать над этим, потому что он увидел пленного. Его поставили перед разверстой ямой.

Наконец-то Костя смог как следует рассмотреть своего противника: высокого, почти одного с Костей роста, не старого еще человека. Тот самый немец. Тот да не тот. За то время, пока Костя спал мертвым сном, пленник его умер. Вот он стоит сейчас на ослабевших ногах, вот смотрит невидящим взором в дуло винтовки. Ливерпуль еще не нажал на курок, но немец уже мертв. Туман над Доном рассеялся, открылась синь небес. Тут же, словно по мановению волшебной палочки, в небе завертелась «рама».

– Ах ты немецкая богоматерь! – выругался Сан Саныч. – Скоро накроет!

– А где же дядя Гога? – внезапно для себя самого спросил Костя.

– В яме вместе со всеми, – печально ответил Ливерпуль. – И этот фашист сейчас последует за ним.

Ливерпуль поднял винтовку и прицелился. Костя во все глаза смотрел на немца, а тот словно грезил наяву.

– Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra[38], – немец говорил тихо, но Костя отчетливо слышал каждое слово молитвы.

– Да погибнет виновный в преступлениях, – внятно произнес Ливерпуль и выстрелил.
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Глава 6. Гаша
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Александра Фоминична поправлялась долго. Подобно серой тени, бродила она по хате Петрованов от окна к печи, от образов к цветастой занавеске, отделявшей горницу от спальни хозяев. Она старалась быть полезной, но даже самые простые домашние дела не клеились. Посуда сыпалась из ее рук, нож сек ослабевшие пальцы. Александра Фоминична исхудала, одежда висела на ней, подобно рубищу юродивого. Поступь сделалась тяжелой. Старая Иулиания, выползая из-за печи, творила над ней долгие молитвы, подкладывала под подушку пучки пряных трав, кропила водицей из бутылочки мутного стекла, сокрушенно покачивала седой головой, пыталась учить молитвам. Александра Фоминична вяло отнекивалась, делала вид, будто читает псалтирь, но сама смотрела мимо страниц на стол, на истертую, иссеченную ножом скатерть.

Гаша дотемна пропадала в госпитале. Возвращалась неизменно в сумерках, таскала со двора и грела на печи воду, тщательно мылась, меняла белье и снова уходила.

Уже поздно ночью, укладываясь на свою узкую и жесткую лежанку, Гаша неизменно прислушивалась к звукам спящей хаты. Спали в своей спаленке дед Серафим, в обнимку со своей Надеждой. Спала крепким, солдатским сном на печи добрая Клавдия. Иулиания рядом с нею, в душном запечье, вслух, едва слышным шепотком читала свою псалтирь. Лена и Оля, дружные, как всегда, засыпали и просыпались одновременно под боком у бабушки. Не спала лишь Александра Фоминична. Гашина мать лежала на спине, глаза ее смотрели вверх, словно не чисто выбеленный потолок был у нее над головой, а летнее, августовское, испещренное мириадами звезд небо. Словно ждала она, когда же наконец сорвется оттуда ее, заветная, исполняющая все желания, звездочка…

– Вставай, Наденька. Курочки проснулись, поросенок плачет, кушать просит, – Гаша слышала тяжелую поступь деда Серафима. Он ходил по горнице от двери к печи и обратно, тихо позвякивая ведром.

– Молчи, дед, – отвечала ему шепотом жена. – Клавку разбудишь…

– Вставай, Наденька. Пятый час. Ну сколько ж можно нежиться? Вставай, или Клавку за ноги с печи потяну! Эй, Клавка! И ты вставай!

– Ой, тятя…

– Ой! Вот и ой! Бездельницы обе! У-у-у, нутряная кровь ваша гнилая, хохляцкая! Ленивые, глумливые, прожорливые…

И Надежда поднималась, неслышно натягивала на ноги опорки, покрывала голову платком, накидывала ватник, внятно ворча отнимала у деда ведро.

– Отдай ведро-то, шатун! Темень ищо, а ты уж шатаешься, а ты уж квохчешь, что твой петух. У-у-у, старый опричник!

Слезала, оглушительно зевая с печи Клавдия. Эта долго бродила по дому простоволосая. В любую погоду босая, в нижней рубахе шла на двор за растопкой для самовара. Ставила чай, растапливала печь, плела косу, закручивала ее короной вокруг головы. Гаша, не открывая глаз, слушала ее громкую возню. Клавдия каждое утро говорила одни те ж слова:

– Шестой час пробил, кто не поднялся, тот не пионер, не комсомолец, а как есть буржуй и тун, и ядец.

– Я не ядец!

– И я не ядец!

Откликались хором девчонки. День начинался.

* * *
В больничку Гаша ходила всегда одной и той же дорогой – темным переулком, мимо храма. Горькая Вода – странное село. Не было в нем испокон веков ни единой прямой улицы. Сельчане строили дома кому как Бог на душу положит, городили огороды, возводили плетни, а между плетней прокладывали стежки-дорожки такой ширины, чтоб летом могла телега проехать, а по зиме – сани. В первое время Гаша подолгу блуждала в лабиринтах уличек, стараясь все время шагать под гору туда, где на бережку речки-переплюйки располагалась бывшая амбулатория. Другим ориентиром являлся церковный купол, который венчал вершину холма и был виден из каждого двора в Горькой Воде. По прошествии короткого времени Гаше удалось выработать для себя оптимальный маршрут. По утрам она пробегала дистанцию от дома Петрованов до амбулатории за двадцать минут. Обратно, вечерами, шла дольше. Дорога часто казалась ей непреодолимо длинной, все время в гору да в гору. Второй ее маршрут пролегал от дома Петрованов до подворья Мрии-бобылихи, которая имела место жительства почти в центре села, на противоположном склоне холма, за церковью. Туда Гаша ходила два-три раза в неделю. Обычно в середине рабочего дня к ней вкатывался на кривых ногах мадьяр Фекет. Подмигивал, скалился, тряс тараканьими усищами и всегда говорил одну и ту же фразу:

– Ma Mr. kérések Üdvözöljük[39].

Это означало, что Гаше следует явиться на подворье Мрии-бобылихи не позже девяти часов вечера. По обычаям Горькой Воды этот час, да в зимнее время, считался глубокой ночью, когда по уличкам гуляют лишь блудливые коты.

Гаша ходила, высоко подняв подбородок, вдыхая морозный воздух через шерстяную ткань платка. Платок пах печным дымком, свежесваренной картошкой, горячим самоваром. Платок пах Клавдией. Под ногами у Гаши поскрипывал снежок, слева и справа от нее топорщились припорошенные белой крупой колья плетней. Порой она слышала шепотки, разговорчики, пересмешки. Поминали ни к селу ни к городу деда Серафима. Называли, кто как хотел: кто партийным вожаком, кто выжигой-кулаком, а кто и вовсе матерно поминал. Старую Иулианию тоже корили кто как: кто набожностью попрекал, кто незаконорожденным в незапамятные времена дитятей.

Не обошлось без неприятностей. В ту пору, когда Горькую Воду завалило снегом по самые окна, а мороз забрал такую власть над природой, что даже блудные коты перестали гулять, Гаша возвращалась из госпиталя домой. Шла спокойно знакомой дорогой да и провалилась в яму. Кто и когда вырыл ее, кто прикрыл ветками, кто присыпал снежком? О том ведал один лишь дед Серафим. Однако смилостивился трудолюбивый житель Горькой Воды. Не воткнул в земляное дно ямы острых кольев, но стенки выровнял добросовестно – ни зацепиться, ни вылезти. Гаша немало сил извела, взывая к зимней ночи о помощи, взопрела, из сил выбилась, пригорюнилась и стала уж задремывать дремой нехорошей. Заснуть ей не дал тоненький голосок. Поначалу Гаша подумала, что беседует с ребенком.

– Ножки целы? – спросили ее сверху.

– Да! Помоги выбраться! Так не повезло…

– Жаль, что целы…

– Зачем ты так? Помоги! Позови родителей, девочка!

– И я не девочка, да и ты не девочка. Доктор-то тебя, поди, по два раза в неделю имеет. А бывает, что и по три… Девочка! Мерзлую репу тебе в дышло, кулачка! Хороша у Серафимушки семья! За печкой монашка, на печке блядушка. Ишь, хитрован-Петрован! И распятому молится, и советской власти, и жидам, и хохлам, и фашистам – кому хошь поклонится. Ничего! В тебе не велика для него потеря! Авось познает свою жуткую будущность…

Гаша услышала скрип снега и удаляющиеся шаги. Снова сделалось тихо. Гаша принялась молиться, не прекращая переступать с ноги на ногу.

Ее нашел ночной патруль – двое эсэсманов из команды Зибеля. Их злобный пес по имени Федька оказался ученой скотинкой, первым Гашу обнаружил, разбрехался на все село и тянул зубами веревку, вызволяя Гашу из плена. Эсэсовцы дали ей напиться шнапса из фляжки и собрались проводить до дома Петрована. Но им помешала Клавдия Серафимовна. Гаша и не ожидала от нее такой прыти. Короткие и широкие лыжи стояли себе без дела в темном углу сеней. Время от времени палки валились на пол, под ноги и раздосадованная хозяйка пинала их ногой.

– Oooh! Athlet! Skifahrer! Mehr баба![40] – зареготали немцы.

– Гут, гут, партайгеноссе, – Клавдия тяжело дышала, щеки ее зарумянились от бега, коса выползла из-под платка. – Ступайте себе с миром! Уйди, собачка!

И она погладила грозного Федора ладонью по голове. Пес растерянно вильнул хвостом раз-другой, да и завалился на спину.

– А я ведь по этому-то месту дважды пробегала, – проговорила Клавдия, заглядывая в яму. – Как сама-то не провалилась. Нешто ты уж и заснуть успела?

* * *
Они сидели за столом посреди темной комнаты – дед Серафим и Гаша. Огонек лучины выхватывал из темноты седой чуб Петрована, над левым его плечом едва светилась лампадка.

– Послушай, дитя, – сказал дед Серафим. – Я не умею ласково говорить. Не умею обещать. Но ты теперь заместо Яринки родня нам… Словом, завтра увидишь, как дело сложится…

– Дядя Серафим, ты кулак?

– Может, и кулак…

– Или, может, член ВКП(б)?

Дед Серафим рассмеялся.

– Будь я членом – Зибель поставил бы к стенке, будь кулаком – тот вражий потрох, что для тебя ямину вырыл, меня б давно уж пожег. А так – я просто человек. Человеком жить интереснее.

– Конечно, – проговорила Александра Фоминична. – Война смыла макияж с наших лиц, сорвала шелуху с душ. Все стало настоящим: и горе, и радость, и порядочность, и подлость.

Александра Фоминична всхлипнула, зашевелилась на печи Клавдия.

– Курячье кудахтанье, – проговорила Серафимова дочь, оглушительно зевая. – Нам завтра дрова пилить, а вы за полночь лясы точите.

– Спать, – сказал Серафим, поднимаясь от стола. – Спать, бабы. Ночью дьявол правит миром. Дождемся божьего света и тогда…

* * *
Гаша впервые после прихода в Горькую Воду взошла на церковную паперть. Ступени оказались в хорошем состоянии. Тут и там виднелись следы ремонта: вот ряд кирпичей положили, вот подлили в опалубку раствора. В целом, конечно, вид неприглядный, но исправный. Венгерская администрация позволила возобновить службы. Ароматы оплавленного воска и ладана быстро вытеснили из храма чернильный, канцелярский дух. Иулиания умолила Клавдию и Гашу отвести ее в храм. Они несли старуху на закорках, сменяя друг друга, вместе поднимали по ступеням на паперть, вместе, высоко запрокинув головы, рассматривали обшарпанный купол колокольни. На парапете звонницы устроилась на отдых воронья стая. Темное оперение птиц в зябких лучах зимнего светила отливало синевой. Иулиания вошла в храм своими ногами, но на полпути к амвону силы оставили ее, и она осела на пол.

– Не трогайте меня, – шептала она, отворачивая залитое слезами лицо от перепуганной Гаши и разгневанной Клавдии.

– Эх, говорила ж я тебе, бабка… – рычала Клавдия, и церковный купол отзывался ей низким, утробным рыком.

– Негоже гневаться в божьем храме, – шептала старуха. – Выйди вон, оставь меня, оставь…

Девушки вышли наружу, постояли на ступенях, дуя в озябшие ладони.

– Видишь, что творится? Советская власть в храме колхозную канцелярию устроила, партсобрания проводила, – ворчала Клавдия. – И это еще что! Вот в Гушкове, там три храма…

Для надежности Клавдия оттопырила три пальца и показала их Гаше.

– Три! Так в одном из них устроили конюшню. Там конезавод, племенное коневодство. Канцелярия-то лучше, меньший грех, но грех. Но баба Юлка все одно молилась. Говорила, что по храму не тоскует. Врала, значит. Видишь, какое дело? Монахини тоже врут. Все врут. Все люди.

– Иулиания – монахиня? – изумилась Гаша.

Клавдия в ответ приложила палец к губам и округлила глаза.

– На твой взгляд с венграми жизнь лучше стала? – осторожно спросила Гаша.

– Бабка Юлка говорила, дескать, за грехи страшные понесем мы наказание посильное. Вот мы и несем. В этом не соврала. Терпим пока.

За церковной оградой жизнь шла своим чередом. Лошади таскали груженные дровами сани. Возницы трясли вожжами, понукая понурых коняг. Спешили по делам редкие прохожие. Привыкшей к киевскому многолюдству Гаше, Горькая Вода казалась местом пустынным. Весь день занятая работой, она жила словно во сне от темного утра до ночи, которая наступала в это время года уже в пять часов пополудни. Ни праздников, ни выходных. После падения в яму она стала внимательнее присматриваться к односельчанам, стараясь угадать, кто же из них возненавидел ее и, главное, за что? До памятной ночи, проведенной в яме, ей казалось, что жители Горькой Воды без ропота и быстро покорились новой власти. Никто не возмущался. Жизнь текла так, будто и не было войны. Венгерский гарнизон, расквартированный в Горькой Воде, оказался немногочислен. Жители окрестных хуторов, приезжавшие в село по делам, дивились на солдат в чужой форме, изъяснявшихся на непонятном, заковыристом языке. Подчиненные Зибеля глаза не мозолили. Сам штурмбаннфюрер больше мотался по окрестностям, вылавливая и выслеживая кого-то. За порядком в Горькой Воде надзирал военный комендант подполковник Венгерского корпуса Вилло Фрей. Гаша слышала, как венгерская солдатня, обслуживавшая больницу, называли Горькую Воду «тепленьким местечком», где можно «пересидеть».

Но она, Гаша, совсем недавно преодолевшая страшный путь от самого Киева, видевшая руины городов, вздыбленную разрывами бомб воду Днепра, танки со свастикой на броне, она знала: война здесь. Может быть, война затаилась? Может, скованная зимней стужей, впала подобно лесному зверю в спячку. Но наступит весна, и война проснется, вылезет из берлоги и тогда…

Над площадью грянул ружейный залп. Воронье с громким граем сорвалось с парапета звонницы.

– Что это? – всполошилась Клавдия.

– Война, – отозвалась Гаша.

– Дак без тебя знаю, что война. Нешто дура?

– Я не знаю…

– Ха! – Клавдия подбоченилась. – Така ж квелая стала, как твой Оттого. Тут с ружей палят, а она и не проснется!

– Доктор Отто Кун, Клаша.

– Смотри… идет… твой… атакун… – Клавдия чувствительно пихнула Гашу в бок, округлила глаза, усмехнулась. – Нешто среди дня париться собрался?..

* * *
Штурмбаннфюрер Зибель со своим штабом расположился в здании школы. Там, над резным коньком крылечка висел флаг со свастикой, стояли часовые с автоматами наперевес. На школьном дворе, под специально построенным навесом стоял «мерседес» Зибеля, там же ночевали пять мотоциклов его эскорта.

Своих подчиненных Зибель расквартировал в школьных классах. Себе и Рейнбрюнеру отвел отдельные кабинеты. Особое помещение выделил для штаба и связистов. Гаша и не узнала бы об этом, если б не злополучная ночевка в яме.

Отто тащил ее, не скрываясь, от церковной ограды до школьного двора через площадь. Его затянутая в кожу рука, крепко сжимала ее плечо.

– Мне больно, больно! – шептала Гаша. – Зачем вы тащите меня? Разве я провинилась?

– Wie ich bedauere, dass ich nicht Ihre Sprache kennen! Ich verstehe nicht, verstehst du nicht![41] – шипел Отто. – Warum ist das sklavische Unterwerfung? Warum die Gleichgültigkeit? Wenn Sie mit einem Messer auf die Lebenden abgeschnitten werden, und Sie müssen nicht über den Widerstand zu denken! Ja, ich will? Sie nicht davon? Mir wurde bewusst, dass jemand mit dir rede! Spottete über Sie! Es war ein Angriff! Sie müssen jetzt sagen alle: wer mit Ihnen sprechen und sagte, dass![42]

– Разве вы все позабыли? – недоумевала Гаша. – Вы же говорили со мной по-русски… всегда по-русски…

– Sie können Russisch zu lernen. Es ist möglich, sein Wissen zu perfektionieren. Aber um zu verstehen Russian ist nicht möglich! Es ist nicht möglich![43] – рычал Отто.

Он втащил ее в школьный коридор. Часовой при входе стал по стойке смирно и салютовал его полковничьим погонам. Рейнбрюнер – верный пес у хозяйского порога – изумленно вытаращился. Гаша сжалась, думая, что Отто распахнет дверь штурмбаннфюрера ногой. Но этого не случилось. Отто бесшумно открыл дверь, втолкнул Гашу перед собой. Зибель сидел за обшарпанным, заваленным бумагами, директорским столом. В углу, возле двери шмыгал носом плюгавый телефонист с нашивками шарфюрера.

– Посмотрите, штандартенфюрер, – в голосе Отто звенел металл. Он словно вырос на голову, свойственная ему отстраненная задумчивость испарилась без следа. – Посмотрите на эту девушку! – Отто положил ладонь на гашино плечо, и его рука показалась ей невероятно тяжелой. – Она потеряла многое. Дом, близких, возможность продолжать образование – все унесла война. Но она не унывает, потому что это справедливая война за освобождение ее народа от власти… быдля!

Отто говорил на немецком языке, но слово «быдло» он произнес по-русски, смешно коверкая, и Гаша невольно улыбнулась. Ответная улыбка Зибеля оказалась внезапной.

– Быдло? Там на задравках комендатуры, – проговорил штурмбаннфюрер по-русски. Он говорил чисто, не задумываясь над выбором слов, почти без акцента. – Sie zogen die Leichen[44] односелян! Да! Als Strafe für versuchte Fräulein schoss ich heute von drei Geiseln. Shot! Nicht hängen! Bekleidung auf die Leichen von Kugeln durchbohrt, mit Blut beschmiert, aber sie sind immer noch sie nackt ausgezogen und zog sollst! Wilde Leute![45] Быдло! Von wem willst du sie freizulassen? Von sich selbst? Vergebliche Mühe![46]

Зибель выбежал из-за стола и встал перед ними, заложив костистые ладони за ремень.

– На задворках… – тихо проговорила Гаша, но Зибеля было не остановить.

– Fräulein Sweetheart! Sie sind zu jung und nicht vom Bolschewismus vergiftet, im Gegensatz zu den Bauern! Sie lachten, wenn gestürzt Leiche in einen Graben! Sie forderten, dass die gutmütigen ungarischen Schnaps in Zahlung für die Arbeit! Nein, der Feldherr der zu liberal mit ihnen! Ungarn ist nicht hart genug![47]

Гаша желала бы обратиться в камень. Ах, если б можно было окаменеть, потерять чувствительность, утратить возможность думать и двигаться и стоять здесь, в бывшем кабинете директора горьководсткой начальной школы. Стоять монументом до скончания веков.

– Аминь… – едва слышно произнесла Гаша.

– Правильно! – рявкнул Зибель. – Молитесь за ваших соплеменников! Они бессердные, безбожные твари! Р-р-рабска пор-р-рода!

– Наверное, вы слишком поторопились… наверное, не стоило… – Отто говорил едва слышно и на родном языке. Гаша обернулась на его голос. Они были почти одного роста, но она впервые за долгие недели их знакомства прямо посмотрела в его глаза. В сумеречном, зимнем свете они казались иссиня-фиалковыми, сверкающими и холодными.

Внезапно дверь, ведущая в коридор, приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова в толстом клетчатом платке. Плаксивый тенорок проблеял:

– Ваше сиятс-с-ство! Донес-с-сение извольте ли принять? Dringende Nachrichten![48]

Гаша вздрогнула. Этот самый детский тенорок слышала она, сидя в лютую стужу на дне ямы…

В кабинет Зибеля просунулся остренький нос, следом за ним протиснулась согбенная фигура, подпертая кривой клюкой. Узкое, словно шило, тело сотрясалось в нервном ознобе. Юркие глазки обшарили внутренность комнаты. А взгляд-то пронзительный, колючий, зоркий! Метр за метром он исследовал комнату, пока наконец не споткнулся о Гашу.

– Его сиятс-с-ство занятыми изволят быть. Дос-с-сада. Ретируюсь!

И существо в клетчатом платке, колотя в пол клюкой, убралось за дверь.

– Уродив? Так? – Зибель уставился на Гашу. – So nennen wir diese Personen in Ihrem Land?[49]

– Юродивый, – тихо ответила Гаша, – ist das юродивый. Но только…

Она запнулась. Гаша слышала, как за дверью дробно постукивает клюка и хлюпает простуженный нос.

– Ihr Bedauern. Sie sind sehr nachsichtig. Auch Verbrechen[50], – проговорила она наконец.

– Это наш лучший агент! – хмыкнул Зибель. – Уродив может делать все! Может гадить на паперти, как пес! Всюду ходит, ему подают, ему помогают! Итак, вы слышали голос покусителя? Чей? Вы видели врага? Кто он? Вы знаете?

Гаша глянула на Отто и отвечала со всей возможной решительностью:

– Ja, hörte ich eine Stimme[51].

– Говорить на русски, фройляйн! – поощрительно кивнул Зибель.

– Я слышала голос, – повторила Гаша. – Но было темно, холодно, и я была напугана. Полагаю, что это была галлюцинация.

– Почему фройляйн так думает? Такое было уже с ней? Фройляйн слышала раньше голоса, которых нет?

Гаша потупилась.

– Бывало… После бомбежек, знаете ли… А теперь я все забыла.

Она чувствовала, как Отто наливается гневом.

– На сумасшедшую вы не похожи, – Зибель заметно поскучнел. – Городите, как хотите. Бог вам!

Зибель поманил Отто рукой, приглашая отойти в сторону от Гаши, к окну. Они тихо переговаривались на немецком языке. Гаша отвернулась, искренне старясь не прислушиваться. Она слышала обрывки фраз, имена Аврора и Эдуард. Зибель щедро сдабривал речь площадной бранью немецкой и русской. Гаша поняла главное: случилась большая неприятность. В окрестностях Горькой Воды объявились партизаны, и Зибель связывает нападение на Гашу с их появлением.

Рука об руку с Отто они вышли в приемную. Рейнбрюнер простился с ними коротким жестом, едва подняв лицо от бумаг. В воздухе приемной еще висел уксусно-перегарный аромат – запах странного существа в клетчатом платке.

– Ступай, ягодка, – Отто словно заново вспомнил русский язык. – Я должен искать Аврору… Она пропала… Я должен!

И он выпроводил Гашу на крыльцо.

* * *
В больничной лаборатории Гаша чувствовала себя вольготно. Свободы оказалось много больше, чем в прошлой жизни, в киевской клинике, где она работала лаборанткой. В госпитале Горькой Воды, в препараторской и автоклавной, на стеллажах и в шкафчиках она разложила все необходимое для ее работы, как ей нравилось. Пипетки, пробирки, чашки Петри, ватно-марлевые пробки для плоскодонных колб, квадратные листы пергаментной бумаги, предметные стекла, реактивы для окрашивания мазков – все хранилось на своих местах в идеальном порядке, всего было вдоволь. На дверцу каждого шкафчика, на ящики столов она наклеила этикетки на немецком языке. Чудачества начальствующего над ней доктора Курта Кляйбера ничуть не стесняли ее. По требованию доктора Гаша проткнула шилом толстые, в синюю линейку тетради, прошила каждую бечевкой, пронумеровала страницы.

– Это для порядка, фройляйн! – говорил доктор Кляйбер. – Скоро прибудут новые пациенты, а нам необходимо будет вести подробные записи. И вам, милая фройляйн, надо записывать все подробно: сколько посуды перемыли, сколько простерилизовали. Кроме этого, необходимо в особом журнале фиксировать показания манометра. Доктор Кун должен быть уверен в качестве стерилизации. Хорошо ли вы понимаете мою речь, милая фройляйн?

– О да, господин доктор, – отвечала Гаша. – Я вас понимаю. Каждое слово.

– Доктор Кун хвалит вас, – доктор Кляйбер сверлил ее водянистым, невыразительным взглядом. – Коллега утверждает: фройляйн Глафьирья делает хорошо все, за что берется. Буквально все! Я рад, что даже в этой дикой стране, населенной странными людьми, мы нашли единомышленников.

Доктор Кляйбер повадился приходить к ней в лабораторию по утрам. Дисциплинированный и аккуратный, надевал при входе в помещение бахилы, халат и шапочку, усаживался за стол перед окном и принимался за работу. Он тщательно просматривал записи, сделанные Гашей за предыдущий день, и в конце каждой страницы лабораторного журнала ставил свою заковыристую подпись. Выполнив эту работу, он еще долго не покидал помещение лаборатории, расхаживал взад и вперед по крашеному, дощатому полу, неловко выбрасывая в стороны плоские стопы. Доктор Кляйбер рассуждал, доктор Кляйбер задавал вопросы, доктор Кляйбер, впрочем, не требовал к себе особого внимания. Гаша вполне могла позволить себе повернуться к доктору спиной и отвечать небрежно, рассеянно глядя в окно, на больничный двор. В конце концов, устав шагать по дощатому полу, доктор останавливался рядом с нею, умолкал, наблюдая течение жизни за окном. Там больничный истопник Никодимушка колол дрова, там охранник – эсэсман и его пес несли службу возле ворот. Мимо окна проходили люди в белых халатах, надетых поверх военной формы Венгерского корпуса. Больных видно не было. Гаша знала, что все пациенты доктора Отто умерли и снесены на кладбище. Опыт, поставленный доктором, не удался, лекарство, изобретенное им, не дало ожидаемого эффекта. Теперь доктор Отто целые дни проводил в реакторной, изготавливая новую партию препарата.

* * *
В тот день Гаша намеревалась наведаться в реакторную. С самого утра Фекет притащил ей записку. На листе писчей бумаги размашистым подчерком Отто было выражено пожелание видеть фройляйн еще засветло для конфиденциального совещания. Гаша изумилась: и время свидания и текст, написанный Отто на русском языке, – все казалось ей необычным. Но самым странным казалось другое: доктор Отто еще вчера отбыл из Горькой Воды в неизвестном направлении по каким-то неотложным делам. К чему эта записка?

Реакторная – таинственное помещение, доступ в которое был открыт только для самого доктора Отто да для его коллеги из Венского университета – доктора Рерхена. Именно ради этого секретного помещения, как полагала Гаша, и стоял возле ворот эсесовец с собакой, именно ради реакторной территорию больницы обнесли высоким забором с несколькими рядами колючей проволоки. Гаша знала, что с наружной стороны ограды, за воротами, по периметру забора расставлены посты автоматчиков, подчиненных штурмбаннфюреру Зибелю. А вот и он сам, легок на помине, эсэсман распахнул ворота перед его «мерседесом». Сопровождаемый вооруженным до зубов эскортом на пяти мотоциклах, штурмбаннфюрер Герберт Зибель вкатил на больничный двор. Следом громыхала разболтанными бортами трофейная русская полуторка. Через минуту больничный двор, наполнился суетой и криками людей, запахло автомобильным выхлопом. С кузова полуторки посыпались автоматчики в черных шинелях с эмблемой особой дивизии СС вперемешку со служаками Венгерского корпуса. Всего не менее пятнадцати человек. Много! Доктор Кляйбер заволновался, выбежал в раздевалку. Через пару минут Гаша уже видела и его за окном, на больничном дворе, разговаривающим с Зибелем. Доктор Кляйбер успел и шинель надеть, и фуражку, и портупею затянул, как полагается, по форме. Чудак так и стоял, посреди больничного двора, одетый в униформу, в больничных бахилах поверх юфтевых офицерских сапог.

Из машины вышла безупречная дама. Зеленовато-коричневая полевая униформа Венгерского корпуса сидела на ней, как вечерний туалет. Та самая Аврора! Невеста Отто! Правда, шинелька казалась грязноватой, а изящную головку Авроры покрывал старый, клетчатый шерстяной платок, явно в чужой головы. В прошлую, случайную встречу на одной из уличек Горькой Воды, Гаша успела рассмотреть ее. Ну что тут скажешь? Модная дама, счастливая, веселая, отважная, стильная. Гаша знала наперед: фройляйн Аврора – невеста доктора Отто. Слухи о ее прибытии в Горькую Воду и драматических событиях, сопровождавших это прибытие, сообщила Гаше молчаливая Клавдия. Сообщила, нарочито тараща глаза и загадочно улыбаясь. Тогда, месяц назад, Гаша предполагала, что поздние свидания с Отто прекратятся. Однако вышло наоборот. Гашины визиты на двор Мрии-бобылихи продолжались. Клавдия почему-то решила, будто Гаша должна быть в курсе всех перемещений прекрасной Авроры. А невеста Отто колесила по округе так неосмотрительно, словно была не фронтовым корреспондентом на театре боевых действий, а туристкой.

Гаша наблюдала в окно, как трое эсэсовцев суетились вокруг полуторки. Вот они откинули борта, вот сняли с грузовика продолговатый предмет, обернутый куском мешковины. Откуда-то вывалилась и покатилась по мерзлой грязи форменная темно-зеленая фуражка. Убитый! Немец! Офицер! Гаша отскочила от окна.

* * *
Гаша пыталась унять тревогу, занимаясь привычными делами, но все валилось у нее из рук – и перо, и ерш для мойки посуды. Она бродила по лаборантской, словно неприкаянная, выбегала в раздевалку, прислушивалась. Из раздевалки было три выхода, один – на улицу, два других – в соседние помещения, чайную и обиталище Гаши – лаборантскую. Гаша постояла в замешательстве. Во рту пересохло, знобило, мучительно хотелось приложить ладони к горячему боку самовара, залить внутреннюю дрожь горяченьким, но она почему-то не решалась. Наконец в соседнем помещении, в чайной, послышались шаги и приглушенные голоса. Она слышала чужой, резкий, женский голос. Наверное, так говорила фройляйн Аврора. Там, в чайной, находился и третий человек. Близкий и чужой, знакомый и не познанный, полуденный и ночной – доктор Отто Кун.

Гаша дрогнула, услышав, как изменились его интонации. Это был другой Отто. Не лощеный, аккуратный, сосредоточенный ученый, военный врач, застегнутый на все пуговицы элегантный карьерист. Это был ночной Отто, расслабленный, сластолюбивый, эгоцентричный эпикуреец. Поначалу собеседники говорили друг с другом на венгерском языке, и Гаша, сколько ни прислушивалась, могла разобрать лишь отдельные слова. Только те, что доктор Отто не раз говорил ночью наедине, расслабленный, изнуренный ее ласками.

Гаша вернулась в препараторскую, плюхнулась на обшарпанную табуретку. Часть стены, отделявшей чайную от препараторской, была остеклена, и Гаша могла видеть потрепанный кожаный диван, стоявший в углу соседней комнаты, Аврору и Отто на нем. Он обнимал эту красивую, элегантную женщину и твердил, как школяр твердит добросовестно выученный урок:

– Птичка моя сладкогрудая, сочная ягодка моя… как же я мечтал напиться твоим соком… я томился… я терпел тоску… ах, как же я ждал…

А она отвечала ему поцелуями. Целовались они громко, не таясь, так, словно ее, Гаши, вовсе не было поблизости. Даже дверь не прикрыли. А между тем она сидела в соседней комнате на шатком табурете и в смятении жевала кончик косы. Время от времени их голоса умолкали, Гаша слышала негромкую возню, ее тихие стоны и ласковые просьбы:

– Не сейчас, Отто, умоляю, не сейчас… Как же ты любишь заниматься этим на людях… чтобы непременно кто-то слышал и знал… Зачем? Я просидела неделю в холодном погребе, в плену… Эдуард мертв… Я испытала ужас…

– Ужас и наслаждение – родные братья, – ворковал Отто. – Похоть и целомудрие – близнецы. Сейчас сюда войдет старина Курт и увидит нас… увидит тебя полуобнаженной в моих объятиях… Как ты думаешь, он может оказаться тайным эротоманом?

Доктор Курт не замедлил явиться. Он вошел в лабораторию, рассеянно снял и повесил на вешалку шинель, переобулся, накинул белый халат. Гаша следила за его эволюциями через остекленную стену препараторской. Вот он открыл дверь, вот увидел пару, вот легкое смущение мелькнуло по его лицу. Доктор кашлянул, и в то же мгновение Гаша услышала смех Авроры. Ах, как заразительно умела смеяться невеста господина Отто! Словно не просидела неделю в холодном погребе, словно не видела гибели товарища! Они продолжили разговор на немецком языке, и Гаша вздохнула с облегчением. Теперь она понимала каждое слово.

– Я обижена, доктор Кляйбер! – проговорила Аврора. – Уязвленная равнодушием жениха, я отправилась на поиски иных удовольствий, и вот что получилось… Эдуард мертв! Милый, веселый, одаренный…

– Что же поделать, фройляйн! Война! – вяло отозвался доктор Курт.

– На войне тоже есть жизнь! – возразила Аврора. – Вот, к примеру, ваша лаборантка. Хорошенькая девица! Чистенькая! Только слишком уж худая. И… – Аврора на минуту задумалась. – Молодая уж очень. Я подумала было, что у Отто с ней шашни, но потом отказалась от этой мысли.

– Почему же, милая? – голос Отто звучал нарочито игриво.

– Хм! – видимо, Аврора вскочила, забегала по комнате. Она то скрывалась из вида, то снова появлялась. Гаша слышала дробный перестук ее каблучков. – Ты знаменит своей щедростью, Отто. Если б ты спал с этой девицей, то наверняка купил бы ей приличное платье. А так… Она выглядит, как кухарка.

– Да она и есть… – едва слышно произнес Отто.

– Не стоит баловать персонал, – решительно возразил доктор Курт. – Эти люди – слуги рейха и обязаны знать свое место. Они сыты, они не замерзают, их дети живы. Чего еще может желать славянин?

– Ты должна быть снисходительна к ней, Аврора, – добавил Отто.

– Штурмбаннфюрер Зибель говорил, что русские дики и ненадежны, – попыталась спорить Аврора. – И я успела в этом удостовериться.

Она внезапно сникла.

– Они хотели скормить Эдуарда поросенку… Я видела его мертвое тело. Обнаженное, посиневшее. Они забрали его одежду и хотели уже… Если бы не Зибель, если бы не ты, Отто…

– Успокойся, ягодка моя, – Отто снова обнял ее.

– Эта ваша Глафьирья – такая же. Под овечьей шкурой прячется волк…

– Медведь! – поправил ее доктор Кляйбер, сосредоточенно протирая очки.

– Глафьирья – глубоко верующий человек, – Отто принял свой обычный назидательный тон. – Среди всеобщего безверия, царящего здесь, искорки веры, тлеющие в отдельных представителях этой погибшей нации, делают их более надежными. И Глафьирье удалось поддержать меня в первое, трудное время. Местное население поголовно безграмотно. Счет и русская грамматика – вот все, чем они владеют. А Глафьирья знает иностранные языки и умеет обращаться с нашим оборудованием. Будь же милосердна к ней, дорогая!

– Глафьирья! Ну и имечко! – фыркнула Аврора.

– Хорошо! – засмеялся Отто. – Будь по-твоему! Отныне ты заменишь мне Глафьирью. Но предупреждаю: работать придется много… Вот и сегодня мне надо готовить конспект для венского университета. Ты готова, ягодка моя?

Гаша вскочила с табурета. Стараясь поменьше шуметь, она извлекла из ящика листы пергамента и принялась оборачивать в них лабораторные пипетки. Потом она готовила дезинфицирующий раствор. Выполняла другую необходимую работу. Но движения ее не были столь же проворны и точны, как обычно. Гаша испытала странную, незнакомую ей доселе боль, гнусную, тягучую, одуряющую. Она перебила кучу посуды в лаборатории, едва не обварилась паром в автоклавной, оказалась неспособной съесть обед и вывалила свою порцию перловки с мясом злющему эсэсовскому псу. Хозяин пса, огромный детина в черной униформе, с автоматом наперевес, скабрезно лыбился, показывая желтые клыки. Его товарищ, прижав уши, с громким чавком пожирал гашин ужин. А Гаша, сама не своя, утратив последний страх, опустилась на холодную землю, погладила пса по огромному каменно-твердому черепу.

– Das arme Ding! Meine Fedor war daran gewöhnt russisch![52] – приговаривал эсэсовец.

С противоположной стороны больничного двора за ними наблюдал больничный истопник, дед Никодимка.

Поднявшись с колен, Гаша побрела в сторону лабораторного здания.

– Неужто уж аукнулось? – услышала она приторный голосок. Дед Никодимка с притворным участием взирал на нее. – Жрач свой предательский собаке отдала? Сама-то не хуже той собаки. Тьфу, тварь!

– Что вы? – изумилась Гаша.

– Нече удивляться. За плошку каши отдалася, тварь.

И старик заковылял к воротам котельной, волоча за собой охапку хвороста. Жесткие, промерзлые хворостины скребли промерзшую грязь, а Гаше чудилось, будто по ее душе одноглазый, хвостатый, увенчанный рогами палач с неизъяснимым удовольствием водит колючими, раскаленными прутьями.

Вернувшись в пустую лабораторию, Гаша сорвала с головы платок и наконец разрыдалась.

* * *
Минула зима, пронеслась вешними ручьями и истаяла в воздухе быстротечная, южная весна. Лето оросило степь первыми, буйными грозами. Селяне посадили огороды, кое-как распахали и засеяли окрестные поля.

– Может, напрасно корпим, – вздыхал дед Серафим. – Ан все равно ж надо жить. Будто и нет войны, а все равно ж она есть. Вроде и ушла она, ан чую – вернется. Реки вскрылись, дороги просохли. Скоро наново все начнется…

И война вернулась, прибыла в Горькую Воду на плечах маршевых, пехотных рот. Они возникали из рассветной дымки, подобно призракам, шли через Горькую Воду не останавливаясь, скорым шагом, исчезали за изломом горизонта. Шли по-разному: кто с громкой песней, кто под скрип губной гармошки, а кто и в молчаливой сосредоточенности.

– Смотри-ка, – говорила Клавдия. – Наверно, с Шебанцево вышли затемно. Сколько их? Ты считаешь? Нет? А я дак сбилася со счета…

Так добрая Клава ежеутренне стояла у плетня, считая марширующие на восток вражеские роты, а с наступлением дня, как ни в чем не бывало, принималась за тяжелый крестьянский труд.

В один из первых жарких дней на горизонте, там, где виднелась купа тополей, осенявших кровли ближайшего хутора, возникло пыльное облако. Оно разбухло, приблизилось, из его белесых клубов высунулось орудийное дуло первого танка. Через час Горькую Воду накрыл рык моторов и лязг гусениц моторизованных частей. А на следующий день, в недальнем далеке, за пологими холмами и поросшими ивняком балками загудел фронт. Вечером над восточным горизонтом горели сполохи пожаров. Ясными вечерами над огородами и полями Горькой Воды гудели моторы штурмовиков. По земле к востоку неслись их черные, крылатые тени.

Не успели горьководцы опомниться, как с восточной стороны потянулись транспорты с ранеными. Провожаемые неумолчным гулом передовой, от линии фронта двигались тентованные фургоны с красными крестами. Самых тяжелых раненых оставляли в Горькой Воде, пытались выхаживать. Кладбище за околицей села стало быстро расти. Вокруг могилки Эдуарда Генкеля из земли будто сами собой вырастали чужие деревянные кресты.

Гаша прислушивалась к разговорам докторов, силясь угадать свою дальнейшую судьбу. Доктор Отто теперь редко разговаривал с ней. После освобождения из плена его невесты их интимные свидания сделались реже, а в ту пору, когда в затененных местах и под заборами еще лежал снег, они вовсе прекратились.

Степи вокруг Горькой Воды истекали зноем. Гаша изнывала от духоты в препараторской, моя, монтируя, стерилизуя и снова перемывая лабораторную посуду. Больница была переполнена тяжелыми ранеными. За рекой Миус, на подступах к Ростову-на-Дону шли непрерывные бои – вермахт рвался к предгорьям Кавказа. Медицинский персонал и венгры, и немцы дневали и ночевали в больничных палатах и в операционной. По больничному двору сновали медсестры-венгерки в белых колпаках. Их халаты и белые нарукавники пестрели яркими пятнами крови. Работы было слишком много, Гаша выбивалась из сил. Часто уже за полночь, покидая препараторскую, она видела свет в окне реакторной и знакомый силуэт Отто. В конце июня Отто передал Гаше через Фекета, что та может призвать на помощь Александру Фоминичну.

Теперь мать и дочь возились вдвоем в препараторской и автоклавной. Александра Фоминична старалась, как могла, но унылая работа судомойки и невыносимая жара делали ее вялой, она часто отвлекалась, словно грезя наяву, роняла руки на колени, прикрытые клеенчатым фартуком. И в тот день она тихо сидела в углу, за столом, едва слышно шелестя бумагой, оборачивала посуду для стерилизации. Гаша возилась у мойки с дезинфицирующим средством. Обе они много дней не покидали лаборатории. Гаша видела Отто лишь через окно всегда куда-то спешащим и озабоченным. Она уж никак не ожидала увидеть его в своих душных, провонявших карболкой апартаментах. Отто подошел внезапно, будто подкрался, крепко обнял сзади, не стесняясь присутствия Александры Фоминичны, спросил просто, как во времена их зимних свиданий:

– Не скучала обо мне, моя ягодка? – он заговорил на немецком языке. Значит, помнил об Александре Фоминичне, значит, не хотел, чтобы та поняла.

Гаша не шевелилась, раздумывая над ответом. Ерш для мытья колб со стуком ударился о чугунное днище мойки. Она закрутила кран. Вода перестала шуметь, и она услышала его дыхание и тишину на больничном дворе. О матери, затихшей в своем углу, она и думать забыла.

– Скучала, – Гаша наконец нашлась с ответом.

– Не лги мне! – ласково попросил он. – Ты по-прежнему нужна мне, очень нужна. Просто я света белого не вижу за работой. И ничего, ну ровным счетом ничего не удается!

По двору пропылила полуторка. В ее крашенном в зеленый цвет кузове раскачивалась высокая стопка новых сосновых ящиков. Дежурный эсэсман распахнул ворота.

– Видишь? Мои больные умирают, а под Ростовом идут бои. Тяжелые для русских. Зибель обещал мне новых… новый материал для испытаний. Придется ехать в Ростов…

Отто умолк, словно ожидая от нее каких-то слов, и она решилась:

– Новым материалом будут пленные? – Гаша знала – Александра Фоминична могла понимать только отдельные слова. Дочь всеми силами надеялась, что общий смысл их разговора останется за пределами понимания ее матери.

– Я безгранично доверяю тебе и всей твоей семье, – словно угадав ее мысли, проговорил Отто. – И прошу поехать со мной в Ростов. Мне понадобится надежный человек, владеющий местным наречием…

– Местным наречием… – повторила Александра Фоминична по-русски и закрыла лицо руками. – О, Боже!

– Что с твоей мамой? – Отто улыбнулся и наконец выпустил Гашу из объятий.

– Das ist richtig, es nicht wert! Sie war schon heiß… Ihr Berry…[53] – Гаша узнала резкую, отрывистую речь Авроры и обернулась.

Та стояла в дверях препараторской. На ней было открытое, белое в незабудках платье. Яркие каштановые волосы за зиму отросли и ниспадали на грудь пышными локонами. Туфельки на высоких тонких каблуках делали ее длинные ноги еще стройнее, в руках она держала неразлучную «Лейку». Но Гаша не видела ничего, не слышала гневных слов невесты Отто, произносимых ею на венгерском языке. Она смотрела на грудь Авроры. Там, над отделанным изящным, голубым кружевом вырезом платья, в обрамлении рубинов и аметистов, темнел древний лик Богоматери – их фамильная драгоценность… Гаше не пришлось делать над собой усилие. Божественная покровительница их семьи помогла ей, лишив на время дара речи.

Гаша плохо запомнила последовавший за появлением Авроры скандал. Невеста Отто что-то отрывисто кричала, топала ногами так, словно желала пронзить насквозь дощатый пол острыми каблуками. Отто поначалу смеялся, потом принялся ласково уговаривать ее, старался заключить в объятия, как-то вытеснить из препараторской. Но она размахивала волосами, словно дикая кобылица гривой, хищно скалила жемчужные зубы и кричала. Сильно кричала, долго. Дело кончилось звонкой пощечиной. Каштановая грива Авроры взметнулась в последний раз, на смуглой щеке расцвело багровое пятно. Отто наконец удалось заключить невесту в объятия. Гаша слышала, как он называет ее по-венгерски «сочной», «своей», «ягодкой».

Вечером на двор Петрованов явился кривоногий мадьяр Фекет. Ординарец доктора Куна принес написанную рукой Отто подробную инструкцию на немецком языке. Гаше предписывалось завести картотеку по установленной форме и готовиться к командировке.

– Значит, Ростов-на-Дону пал… – тихо проговорил дед Серафим. Старая Иулиания тихо перекрестилась за печью.

* * *
Гаша не спеша собирала вещи в старый, сохранившийся от киевской жизни фанерный чемодан. Смена белья, подаренное доброй Клавдией сатиновое платье в светлую клетку, удобные, на шнурках ботинки. Ранним утром по холодку за ней придет машина. Та самая трофейная полуторка, что возит дрова и гробы на кладбище. Их ждет пыльная, долгая и опасная дорога в Ростов-на-Дону. А обратно в свежевыкрашенном зеленом кузове они повезут раненых советских солдат. Пленных – материал для экспериментов Отто…

– Я видела ту женщину, – Александра Фоминична заговорила внезапно.

– Которую, мама?

– Не притворяйся, ты знаешь, о ком я…

– Фройляйн Аврору?

– Да. Невесту нашего благодетеля. Ты хорошо ее рассмотрела?

– Мама!

– Или ты, читая молитвы, не подняла глаз от своих чашек? Или ты обезумела от радости при виде своего благодетеля? Оттаяла после долгой разлуки?

– Мама!

– А я ее рассмотрела…

Александра Фоминична приблизилась. Гашино сердечко дрогнуло от радости. Шаг матери снова сделался прежним, как в детстве, легким, энергичным. Ожидая ее прихода, Гаша всегда и неизменно узнавала мать по звуку шагов. Дочь была уверена в том, что даже среди плотной толпы, топающей, шаркающей, долбящей каблуками всех фасонов, она сумеет расслышать ни с чем не сравнимый перестук каблучков своей матери. И ей, дочери, нет никакого дела до войны, до уродливых, тяжелых ботинок, в которые сейчас обута ее мать. Здесь, в степи, в чужом доме, она слышит легкую поступь своего навек утраченного детства.

– Она носит на своем теле образок твоей прабабки. Богородицу. Ты видела? – Александра Фоминична всхлипнула.

Гаша молчала. Она отложила в сторону нож и недочищенную картофелину.

– Наверное, Женя мертва. Иначе каким образом эта женщина могла заполучить образок?

– Зачем, мама…

– Только спросить, узнать, как и когда она встретилась с Женей. Пусть только скажет и тогда, пожалуй, может оставить образок себе.

– Мы в их власти, мама.

– Я хочу узнать о судьбе своей дочери, я имею право…

– Мы бесправны, мама…

Но Александру Фоминичну было не унять. Она уже схватила Гашу за руку, она вытягивала шею, силясь заглянуть в дочерние глаза.

– Спроси у него, – шептала она. – Через него узнай! Ведь вы же… близки? Я сама видела…

Слезы хлынули внезапно. Они потоком покатились по щекам Гаши, и лицо сразу сделалось мокрым. Слезы затекали за широкий ворот старой Серафимовой рубахи. Руки и все ее исхудавшее тело разом сделались тяжелыми, и Гаша привалилась к материнскому плечу.

– Давай уж будем считать, что она мертва, мама… Давай! Так будет легче, наверное…

– Не волнуйтесь, женщины, – послышалось из-за печки. – Я убью ее. Я верну образок Гаше. Я убью их всех. Бабка Юлка благословила меня. Вот так!..

Голосок Леночки пресекся.

– Я с сестрой, – мрачно заявила Олька. – Я тоже хочу!

– Не волнуйся, дочь, – Александра Фоминична схватила Гашу за плечи. – Я спеленаю их обеих. Они до скончания фашистских времен не выйдут из дома. Аминь.

Она перекрестилась внезапно и неумело.
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Глава 7. Костя
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Знобкая, слякотная зима сменилась короткой, пыльной весной. А потом на город обрушился зной. Поначалу он лился с небес, животворящий, оживляющий. Но к концу мая превратился в топкое болото, поглотившее город. Зной раскалил мертвую броню подбитых танков, он разогрел белую пыль, он высосал влагу из почвы. Зной был повсюду. Зной сочился меж камней, зной стелился по-над рекой, стекая с берегов в медленное русло.

Они привыкли к ростовской жизни, привыкли к отдаленному грохоту передовой, привыкли к вою штурмовиков над головами, привыкли к писку крыс-трупоедов, в невероятном количестве расплодившихся под руинами, приспособились к полуголодному солдатскому пайку. Жизнь покатилась по наезженной колее прифронтового быта. Мосты за их спинами отстраивались, руины оживали. Жизнь казалась им простой и осмысленной. Они несли службу и были в более выгодном положении, нежели те, кто бесцельно бродил среди развалин и по уцелевшим улицам – неприкаянные люди, в одночасье потерявшие дом и кров – беженцы.

До наступления нового года Ростов-на-Дону хоронил своих мертвецов. Бойцы похоронных команд, словно муравьи, копошились на кирпичных осыпях, растаскивали почернелые бревна пожарищ, рыли братские могилы. Скорбный их труд не прекращался ни на день. Смрадный воздух очистился. Может, и остался еще кто-то под руинами. Наверняка так оно и есть. Что ж, пусть каменные осыпи станут им могилой до поры, когда утихнет война, когда дожившие до мирных времен примутся заново отстраивать свои жилища.

Восемьдесят пятый отдельный десантный батальон вместе с инженерными и саперными частями отдельной пятьдесят шестой армии восстанавливал мосты и разминировал берега реки, разгребал проходы в руинах, извлекая из-под них неразорвавшиеся бомбы и мертвые тела. Строил линию обороны так, словно намеревались оставаться в разрушенном Ростове навсегда. Фролов бесновался. Штаб пятьдесят шестой отдельной армии не пускал батальон на реку Миус, на линию фронта. Их, отважных десантников, совершавших рейды по тылам наступающего на Москву вермахта, штурмовавших с ходу линии обороны противника, заставляли строить укрепления в Ростове, извлекать из-под руин оттаявших после зимы мертвецов и нести охрану переправ! Тыловая возня! Фролов чах, худел, ссорился с Прытковым, когда тот подступался к нему с бритвенным прибором.

С наступлением лета налеты штурмовой авиации участились, и Фролов повеселел тем странным весельем смертника, который увидел наконец возможность реализовать свое предназначение. Костя чуял: скоро будет дело. И какое дело!

* * *
– Это немец, – сказала женщина. – Посмотри, у него на груди железка. Наши-то люди все больше кресты носят…

– Не-е, – возразил дедок. – Кресты носят те, которые беспартейные. А партейным коммунитическа вера не дозволяет кресты надевать.

Оба склонились над обгоревшим трупом. Одежда на мертвеце обуглилась и истлела, волосы сгорели, пустые глазницы отрешенно пялились в небо.

– Все верно – ботинки немецкие, – подтвердил батальонный политрук Велемир Хвостов. – Тащите его в ров. Эх, затянули мы с похоронами…

– А как иначе? – вздохнул дедок. – Зима-то холодная выдалась. Мертвецов из-под снега выковыривать – дело не простое, тем более, когда сам едва жив. Вот и ждали ростепели…

– Надо покончить с этим, – политрук насупился. – Покончить до конца недели! От дивизии помощи ждать не стоит. Надо как-то справляться своими силами.

– Бог уж нам помог, даровав морозную зиму и засушливую весну, – дедок стянул картуз, истово перекрестился. Потом, опомнившись, с опаской уставился на политрука.

– Не боись, дед, – политрук закурил. – Тут не только в Иисуса, а и в Кришну, и в Будду уверуешь, при всей их нелепости и антинаучности. Шевелись, родной, пожалуйста. Надо заканчивать с похоронами.

– Надо бы попа… – осмелел дед.

– Без попа! – отрезал Велемир. – Следите только, чтобы захватчиков с нашими гражданами в одну могилу не класть. А ты, Липатов, помогай. Мы пока без тебя обойдемся. А к вечеру и друг твой Спиридонов подтянется. Так распорядился Иван Максимович.

– Я партейные доктрины тож признаю, сочувствующий я… – рассеянно пробормотал дедок.

Он подцепил обгорелые останки багром. Женщина помогала ему граблями. Сообща они втащили труп на кусок брезента. Дальше дело пошло веселее. Дедок ухватился за край полотна и потащил его в сторону похоронного рва.

– А этого куда? – Костя указал рукой в сторону скрюченного тела.

– Этого мы еще не осматривали, – проговорила женщина. – Эй, малец! Посмотри-ка ты: не немец ли?

Костя подошел к мертвецу. Убитый был одет в грязную полотняную куртку. Шапки на нем не оказалось. Костя видел седые, слипшиеся от крови волосы.

– Свежий, – мрачно сказал Велемир. – Это последнего налета урожай. Он не может быть немцем. Но ты все равно проверь, Липатов. Я отправляюсь в распоряжение первой роты. А ты проверь, проверь…

Костя смотрел, на сутулую спину уходящего политрука. Велемир быстро шагал по усеянной мелким щебнем улице. Подошвы его юфтевых сапог поднимали с земли облачка белесой золы. Политрук шел быстрой, шатающейся походкой. Ах, как Костя ошибся в этом человеке при первом знакомстве. Как подвело Костю волчье чутье! Рыхлое, бабье тело, неказистая физиономия, неизменно покрытая неопрятной щетиной, противный, картавящий баритон, произносящий затверженные, корявые сентенции – таким виделся политрук Велемир Хвостов Косте после первого знакомства. Странной казалась Косте трогательная, дружеская привязанность капитана Фролова к этому человеку. А разговоры бойцов о неизменном участии политрука во всех рукопашных схватках Костя решил считать враньем.

За Велемиром неотлучно следовал автоматчик – высокий детина из сибиряков. Огромные ладони бойца прижимали к груди разогретый солнцем приклад ППШ. Эх, устали они от сидения на донском берегу. Нет настоящего дела!

* * *
Костя перевернул мертвеца на спину. Лицо его, бледное, не запятнанное кровью, казалось странно плоским и округлым, словно днище сковороды.

– Он в подвале прятался, когда дом обрушился, – сказала женщина. – Как это?..

– Прямое попадание, – напомнил Костя.

Он внимательно смотрел на женщину. В темном, сатиновом, перепачканном сажей и рыжей кирпичной пылью платке, в кофте с длинным рукавом и добротной красной юбке, ростом едва ли не выше самого Кости, она показалась ему удивительно красивой. Наверное, она исхудала и смертельно устала. Простая и грязная одежда висела на ней мешком. Костя приметил ее еще вчера. У нее нашлись и ложка, и оловянная миска, которую старшина щедро наполнил нехитрой солдатской едой. Костя украдкой смотрел, как жадно она ела. В роте солдатня вела всякие лишние разговоры об этой женщине. Будто под здешними руинами сгинула вся ее семья: и дети, и старики – свекор со свекровью. Будто муж пропал в окружении под Киевом, а сама-то она коренная ростовчанка, казачка. Из всего оголодавшего солдатского стада к ней решился приставать не Петька Воропаев, как можно было бы предположить, учитывая его наглость и неуемный интерес к женскому полу. Подкатиться наладился старшина Лаптев. Костя не понаслышке, а собственными глазами видел, как она тюкнула Никодима Ильича острым осколком кирпича в лоб. Сильно тюкнула, до крови. Вовка Спиридонов почтительно сдерживал распиравший его хохот, перевязывая рассеченный лоб командира индивидуальным перевязочным пакетом. Тогда Костя узнал и имя женщины: Катерина Евграфовна. Так она велела себя называть личному составу второй роты.

Не обращая внимания на Костю, Катерина принялась грузить на тачку битый кирпич. Мелкий щебень она собирала лопатой, большие куски брала руками. Брезентовые рукавицы скрывали ее ладони, но Костя уже знал, как красивы ее руки. С обломанными почерневшими ногтями, с потускневшим ободком обручального кольца на безымянном пальце правой руки. Он видел их, когда она ела. Он видел их, когда она поправляла платок на темных, с небольшой проседью волосах.

– Что смотришь, малой? – ее голос звучал глухо, она трудно дышала. Пот катился по ее загорелому, скуластому лицу. Щебень шелестел под ее лопатой. В отдалении, за руинами монотонно гудела артиллерийская канонада.

– Да нет, – смутился Костя. – Я и не смотрю…

– Смотришь. И не впервой, – она распрямилась. – Можешь звать меня Катей. Вечером приходи к нам в землянку. Деда не бойся. Он глухой и ухондакивается на работах за день так, что ввечеру едва жив. Слышишь ли, как фронт гудит?

Она отложила в сторону лопату и подняла с земли кирку.

– Сегодня пятнадцатое июня. Земля просохла и отвердела. Скоро немец попрет. Может, завтра, может, через неделю. Но мы-то пока живы, верно?

Костя кивнул.

– А раз так, приходи.

Она перевела дух, глянула в сторону дедка, сгружавшего в ров обгорелый труп.

– Давай, тащи! – скомандовала Катерина. – Будем считать, что этот не немец, казак. До вечера.

Она больше так и не посмотрела в его сторону, но Костя уж решил, что обязательно пойдет.

* * *
В землянке пахло чадящим фитилем и солдатской кашей. Костя принес с собой флягу водки, пару банок рыбных консервов в томатном соусе – деликатес, и полный котелок мелкой картошки, сваренной в мундире. Был у него и хлеб, еще теплый и почти белый. Целая буханка. Выставив снедь на шатком дощатом столе, Костя сказал коротко:

– Я есть не хочу. Только выпью.

Хозяйка сидела на узкой лежанке, застеленной поверх толстого, пружинного матраса на удивление чистым хлопчатным бельем. Откуда-то слева, из густого мрака слышался переливчатый храп дедка. Хозяйка прикрутила фитиль, и огонек керосиновой лампы загорелся ярче. Теперь Костя видел ее глаза, светло-серые, прозрачные, ее брови, похожие на птичьи крыла, ее плотно сомкнутые губы и круглый, детский подбородок.

– Выпей и поешь, – отозвалась она и, помолчав, добавила: – Ты хороший мальчик, ты должен жить.

– Почему я? – спросил Костя.

– Я осталась одна, – просто ответила она. – И если мне суждено жить дальше, то только не одной, не одной…

Минутная робость покинула Костю. Он бросил опустевший вещмешок в сторону, винтовку прислонил к краю лежанки, снял ремень, стянул ботинки, размотал обмотки.

Она пахла совсем не так, как Аня, и тело оказалось совсем иным на ощупь, не таким нежным и податливым, а упругим и очень, очень сильным. Эта женщина не только ростом могла сравниться с ним, но и силой. Едва утолив его первый, необузданный голод и дав ему немного поспать, она поцелуями вызвала его из тенет усталой дремы и больше уж не давала уснуть до света. И поцелуи ее, и объятия оказались так же тяжелы, как ее взгляд. Ее тягучая, вязкая, наполненная неизжитой болью страсть пленила Костю, и ему стало казаться, что он навек полонен этой сильной женщиной. Будто и дом его, и весь его мир отныне – эта пропахшая керосиновым чадом землянка. Однако едва лишь забрезжил рассвет, Катерина разомкнула объятия.

– Теперь ты прогоняешь меня? – усмехнулся Костя.

– Война пришла за тобой, слышишь?

Она поднялась с кровати. Костя, будто зачарованный, смотрел на ее спину, разделенную на две равные части ложбинкой позвоночника, на темные волны ее волос, исчерченные тут и там яркими мазками седины. Над их головами, над поверхностью истерзанной земли носились огненные смерчи.

– Артподготовка? – тихо пробормотал Костя.

– Это война пришла за тобой… – повторила Катерина. Она уже надела белье, кофту и юбку.

Словно в подтверждение ее слов, неподалеку разорвалась бомба. С потолка землянки потекли ручейки земляной пыли. В темном углу закряхтел-заворочался дедок, а Катерина уже покрыла голову платком. Костя поднялся.

– Простимся? – спросил он.

Она пристально, словно желая навек запомнить, посмотрела на него.

– Счастливая твоя звезда, – сказала она. – Если выживешь – не забывай о нас.

* * *
Город заливало водопадами смертного огня. После нескольких месяцев жизни в тылу они, отвыкшие от долгих бомбежек, теперь снова врастали в окопы. Старшина Лаптев то ли в шутку, то ли всерьез называл солдат второй роты картофелинами. Батальон нес потери, и в перерывах между налетами они считали убитых, грузили раненых на баркасы, приходившие с противоположного берега, и еще глубже зарывались в землю. А по ночам мимо них шли войска – потрепанные, изнуренные, обескровленные. Раненые бойцы, отставшие от своих частей, валились в их траншеи, словно спелые яблоки с дерев. Им давали воду и пищу, грузили на баркасы и отправляли в тыл.

В начале июля Сан Саныч объявил им приказ командования: пятьдесят шестая отдельная армия сдерживает наступающего неприятеля на внешнем рубеже обороны, обеспечивая отход основных сил на левый берег Дона. Их восемьдесят пятый десантный батальон держит оборону у мостов и уходит за реку последним.

– Мосты в бессмертие, – усмехался старшина Лаптев. – Кто перейдет реку – будет жить вечно.

– После отхода за реку мосты будут взорваны, – Сан Саныч вздохнул. – А посему ждем дальнейших приказов из штаба батальона.

Костя внимательно смотрел на командира: тонкий, невысокий, остролицый. Спиря назвал его за глаза «занозой».

Третью ночь мимо их позиций уходят за реку измочаленные в боях части. А с левого берега над их головами в сторону фронта проходят штурмовики. Бывает раз в сутки пройдет звено в пять – семь самолетов, а обратно возвращаются хорошо если парой. Отступление! Нескончаемая вереница грузовиков, повозок, конных и пеших, строем и в разнобой. Они кормили отставших кашей, делились водой и перевязочными пакетами. А те все шли и шли с той стороны, где плющила крупным калибром передовая. А здесь, в тылу, на запыленных орудийных лафетах сидят раненые, отупевшие от боли и голода, вырвавшиеся из ада. Надолго ли? Гноище, кровь, грязь, страх стали их спутниками на пути через город. Едва живые, многие из них утратили человеческий облик и сделались подобны персонажам страшных сказок братьев-немцев. В одну из ночей Костя собственным глазами видел, как один из солдат свалился замертво под колеса, слышал отчаянную брань командира артиллерийского дивизиона, настрого запретившего сажать пехоту на лафеты. Движение по Аксайкому мосту было открыто лишь в одну сторону: с правого берега на левый. Редкая ночь проходила без авианалета. Бомбы сыпались на город, превращая улицы в непроходимые полосы препятствий. Инженерные части не успевали расчищать проходы. Завалы и воронки затрудняли движение моторизованных частей и автотранспорта. Город превратился в труднопроходимый лабиринт. Костя и Вовка уходили в дозор лунными ночами. Случалось, вступали в стычки с диверсантами, случалось, находили среди руин, отставших от своих частей доходяг. В обезлюдевшем городе владычествовали крысы: огромные, наглые, разжиревшие пожиратели мертвецов. Спиря жалел на них патронов, но, бывало, устав от трупной вони и шумливой возни неустрашимых трупоедов, давал очередь из трофейной «беретты», каждый раз произнося одну и ту же фразу:

– Дрянь автомат! Только по крысам из такого шмалять. Так-то оно!

Костя часто вспоминал о Катерине. Каждый раз, отправляясь в дозор, навещал заветную землянку, но та неизменно оказывалась пуста. И глухой дедок, и Катя сгинули в сумятице отступления. Костя надеялся, что они смогли переправиться за реку вместе с отступающими частями.

Возвращались в расположение части под утро и заваливались спать на дне траншеи, в теньке. Канонада грохотала над их сонными головами. А вторая рота жила обычной жизнью: хоронила убитых, обучала новобранцев премудростям выживания под обстрелами и бомбежками. Ливерпуль таскал на горбу катушки с проводами – и пули, и осколки были ему нипочем. Пимен непрестанно молился втихаря. Уместив тщедушное тело между ящиками с боеприпасами, в дальнем конце траншеи, подальше от штабного блиндажа, и припав лицом к брустверу, он бормотал, шелестел, время от времени принимаясь плакать.

– Вот человек! – вздыхал Спиря. – Весь псалтирь наизусть знает. Может, потому и жив до сих пор, несмотря на трусость. Так-то оно!

– Не-е-ет… – ухмылялся Костя. – Пимен не трус. Заноза всякий раз, как застанет его за этим занятием, полевым судом пугает. Пимен сочувствующим идеалам прикидывается, но занятий своих не оставляет. Разве не видел? Штаны на коленях до дыр истер. Богомолец! А партийного суда не боится.

– Пополнение снова прибыло, – бормотал Спиря. – Скоро, скоро перестанем по крысам палить да диверсантов вылавливать… Пожнет тогда баба с косой хорошую жатву. Так-то оно!

В один из дней на баркасах и плотах к ним через реку прибыло очередное пополнение. Костя слышал, как кряхтел, матерясь сквозь зубы, Перфильев:

– Нет, это не солдаты, это щенки. Ни один из них в жизни досыта не ел. Какие из них десантники, Саша? Посмотри: у коменданта не нашлось для них формы по размеру! Не шьют для армии детский размер.

– Все полягут в первом же бою, – подтвердил Сан Саныч. – Но пока они еще живы, приказываю провести занятия по полевой подготовке.

– Какие занятия, Саша? – не унимался Перфильев. – Ты посмотри, чем они вооружены!..

– Обращаться ко мне по уставу, товарищ младший лейтенант, – рявкнул Сидоров. – Учения с новобранцами начать незамедлительно. О результатах доложите на вечерней поверке!

– Я вот думаю, Костя… – вздыхал Спиря.

– А ты не думай – дольше проживешь, – ухмылялся Костя в ответ. – Пусть командиры думают…

– Не-е, – Спиря улыбался, облизывал и прятал за обмотки оловянную, гнутую ложку. – Калека он – наш командир. Хоть и хороший человек, смелый. Так-то оно!

– Сан Саныч калека? Не понял… Ты о его росте сокрушаешься? Так ты Кровинушки нашего не видел!

Костя приложил ладонь ребром к животу, чуть повыше ремня.

– Вот так он мне был. Тридцать седьмой размер обуви носил, и не было злее мужика во всей Марьиной Роще! И если б кто осмелился его калекой назвать или карликом, даже за глаза…

– И снова не о том! – гнул свое Спиря. – Вот я смотрю на раненых и сомневаюсь – смогу ли столько боли молча стерпеть. А если завтра немец попрет? Я опять сомневаюсь, отобьемся ли. Вот эти вот убогие детишки в гимнастерках до колен. Я и насчет них сомневался бы. Как таких на смерть послать? А он? А Сан Саныч? Он не сомневается, не боится, не терзается, словно в школе Красных командиров ему сомнения его фельдшер блестящим ножичком удалил. С одной стороны – хороший офицер получился, а с другой – как есть калека. Так-то оно!

А калека, лишенный страха и сомнений, требовал от Ливерпуля связи, ждал приказа выходить на передовые позиции и дождался. Ввечеру пятнадцатого июля приказ поступил, и Сан Саныч расцвел. Загорелые щеки его зарделись девичьим румянцем, глаза заблестели.

В ночь перед отправкой на передовую налет был особенно долгим и жестоким. Даже старослужащие, привычные к судорожным содроганиям земли под ударами снарядов, притерпевшиеся к громовых раскатам рвущихся бомб, к их пронзительному вою, не смогли уснуть той ночью. И Костя всю ночь пролежал на спине, на дне окопа, смотрел бессонными глазами в черное, низкое небо. Там, в пересекающихся трассах зенитных снарядов, в мелькании прожекторов можно было порой рассмотреть блестящее тело штурмовика. Время от времени Костя пинал каблуком спирину каску. Тот неизменно отзывался утробным ворчанием. Живой!

Наутро недосчитались двадцати новобранцев. Сидоров мрачнее грозовой тучи бегал взад и вперед по траншее.

– Я говорил вам! – вопил он. – Я предупреждал, что для окопной твари легкий снаряд опасней тяжелого? Я приказывал слушать воздух? Приказывал! А вы? Это что, я вас спрашиваю? Это кровь ваших товарищей!

– Обрати внимание, Сан Саныч, – подначивал его Перфильев. – Тяжелых бомб не было. Мост не бомбят.

– Да я имел их по всякому! – ревел Сан Саныч. – Хороним убитых и уходим на позиции. Пешком! Не дожидаясь Фролова! Просидим тут еще одну ночь – и некого будет уводить. Слушай мой приказ: очистить траншею от… останков! Всем хоронить убитых! Ливерпуль! Связь!

Лаптев, давно перенявший повадки командира, весь день бегал по позиции, надзирая за сборами. К вечеру через реку переплавили плоты с боеприпасами. От идеи пробираться на новые позиции в пешем строю пришлось отказаться. Принялись грузиться на брошенные отступающими частями полуторки. Экономили место, предполагая скорое прибытие Фролова с первой ротой. Утром семнадцатого июля Ливерпуль передал приказ, полученный им с Темерницкого моста: в связи с большими потерями в младшем офицерском составе назначить командиром третьего взвода второй роты восемьдесят шестого отдельного десантного батальона рядового Константина Липатова с присвоением ему воинского звания сержант.

– Надо бы отметить… – худое, горбоносое лицо Ливерпуля осветилось печальной улыбкой. – Чтоб не последним было, тем более в связи с потерями…

– Отставить водку! – Сан Саныч скривился. – Эх, где ж сам комбат? Когда начнем выдвижение?

* * *
Они явились ранним, ясным утром. Возникли, словно призраки из дымящихся руин. Под их тяжелыми шагами шелестел щебень и звенели осколки. В звонкой тишине Костя ясно расслышал голос батальонного политрука:

– Ну вот, Иван Максимович! Вижу блиндаж Сидорова. Вижу Абросимова-богомольца. Эх, а Ростов-то батюшка стал еще ниже ростом!

– Да уж… А железа-то вокруг понапихано… Лаптев! Почему бойцы у тебя еще не оправились? Приказываю готовиться к выдвижению на новые позиции!

– Рота, подъем! – эхом отозвался Лаптев.

«Командует, значит, жив», – подумал Костя.

Он внезапно ощутил приступ иррациональной нежности к этому, в общем-то, чужому ему, Косте, человеку. Капитан Фролов – красивый, взрослый, правильный, отважный. Без воровских понтов, без блатной забубенной отваги. Просто смелый человек. Просто верный товарищ и отец-командир…

* * *
За рекой занимался яркий рассвет. Солнце поднималось над дальней грядой облаков, расцвечивая небо в триколор. День обещал быть ясным, а значит, им предстоит пережить еще один налет или… Костя пытался сосчитать бойцов первой роты. Дважды сбился, досчитав до сорока.

– Их семьдесят человек, – Костя не обернулся на Вовкин голос.

Да и что тут скажешь? Всего-то семьдесят человек и из них не менее пятидесяти новобранцев. Этих можно опознать за версту: расхристанные, напуганные, необстрелянные, одеты кто во что горазд. Разноплеменной и разномастный сброд из заволжских сел. Пимен Абросимов рядом с ними – бравый боец!

– Поднимайтесь, бойцы! – Фролов и вся первая рота вместе с ним уже достигли их позиций. – Где Сидоров? Где Перфильев? Живы? Ко мне обоих! Доложить о потерях! Ливерпуль, собирай манатки. Всем грузиться! Лаптев! Приказываю напиться и грузиться по машинам!

– Липатов! Третий взвод! Рассыпаться цепью, опережать колонну на пятьсот метров! И смотрите в оба, ребята!

* * *
На рубеж обороны вышли в ночь с девятнадцатого на двадцатое июня и тут же, не дожидаясь рассвета, принялись восстанавливать траншеи и ходы сообщения. Рядом на пологой возвышенности расположилась батарея сорокопяток. Под ними, в неглубоком овраге, вилась коричневая змея Мокрого Чалтыря. Прямо перед ними раскинула на стороны корявые ветви старая липа. Костя разгребал лопатой рыхлую землицу у входа в блиндаж. Острие лопаты звенело, натыкаясь на осколки. Он рылся, словно крот в благодатной тени бруствера, а Спиря наверху, на солнцепеке, ворочал изъеденные осколками, разметанные взрывами бревна. Бухтел, не переставая проклинать почем зря и несусветную жару, и войну, и изгрызенный вражескими атаками берег реки. Рядом, в черном зеве блиндажа, словно комариный зуд, не умолкал голос Ливерпуля:

– Я пятый, я пятый! Вышел на рубеж! Я пятый, вышел на рубеж! Окапываемся.

Командиры устроились тут же. Сидоров сидел на пустом ящике, разложив на коленях карту. Перфильев рассматривал в полевой бинокль колеблющееся знойное марево над противоположным берегом.

– Я бывал в этих местах, доводилось… – проговорил он. – Мы с товарищем в этой речке рыбку удили. Как раз в разгар лета, от жары во-о-он под тем деревом прятались. Товарищ под Киевом остался. Если и жив, то… И дерево, видишь, ранено оно. А на том берегу было большое село. Вижу обгорелые трубы…

– Противника видишь? – прервал его Сидоров.

– Вижу. Добросовестно окопались.

– Здесь стояла триста тридцать девятая дивизия, – тихо, так, чтобы не услышали бойцы, проговорил Сидоров. – Слева от нас еще стоят три их батальона.

– Нами дыры затыкают, – Перфильев сплюнул. – А немец-то и в ус не дует!

– Танки видишь? Нам следует ожидать танковой атаки, – отозвался Сан Саныч.

– Не-а. Но вижу кое-что получше… Ишь, склад боеприпасов ловко как замаскировали… А цистерны с горючим где? Танкам нужна соляра…

– А у нас ни склада, ни соляры, – Сан Саныч вздохнул. – Но мы и не бараны, которых привели на бойню… Липатов, ты здесь?

– Ага… Так точно!

– И Спиридонов? Собирайтесь в разведку.

– Ага! Устроим кипеж! – весело отозвался Костя.

* * *
– Пимен, где ты? – Костя обернулся и снова узрел горящие во мраке глаза. Ишь, богомолец! А очи горят, как у голодного волка.

– Пимен, прикрой зенки-то! Не демаскируй позицию, – зашипел Костя. – Иначе немец даст тебе очередь прямо в рыло. И давай же, давай сюда шашки!

Пимен, оглушительно сопя, подполз поближе. Следом за собой он волок мешок с динамитом.

– Тут могут быть мины. Оборони Господи! – едва слышно прошептал он.

– Не могут, – отозвался из темноты голос Перфильева. – Тут как раз немчура проход прокладывала в наших минных полях. Я вчера полдня за ними наблюдал. На совесть поработали… Поворачивайтесь, ребята! До восхода солнца надо управиться.

Костя перевернулся на бок, в правой руке – саперная лопатка, в левой – обоюдоострый нож. Он слышал, как Перфильев перекусывает колючую проволоку, и не стал дожидаться зова, единым молниеносным броском достиг вражеского окопа. А там уже Вовка наделал дел. Часовой лежал с дырой во лбу. Костя ясно видел его белое лицо, обрамленное по подбородку рыжей щетиной.

– Я же говорил: не стрелять… – шипел Перфильев.

– Да я ж по-тихому, вы выстрела-то и не слыхали. Так-то оно!

Но Перфильев не слушал. Его уже вынесло из окопа. Костя и Вовка полезли следом. Лопату Костя сунул под ремень, нож зажал зубами. Где-то позади пыхтел обремененный динамитом Абросимов.

– Липатов, забери у богомольца динамит, – услышал Костя голос из темноты. Он обернулся. Глаза Абросимова оказались совсем рядом. Костя сжал рукоять ножа в ладони. Безотчетное, звериное желание овладело им. Захотелось полоснуть лезвием по горящим глазам боевого товарища так, чтобы они погасли.

– От, дьявольщина… – услышал он шепот Спири.

Костя выхватил у Абросимова мешок и передал его в темноту, в надежные руки младшего лейтенанта.

Склад охранялся хорошо, но они действовали по плану. Перфильев одну за другой бросил три гранаты. Яркие вспышки, мечущиеся лучи прожекторов, грохот разрывов и омерзительный свист осколков не помешали Косте считать и видеть. Один, два, три – всего пять выстрелов и каждый попал в цель. Пятеро врагов пали. Потом он считал пустые секунды. Вот едва слышно щелкнул затвор – Вовка перезарядил винтовку. Вот едва уловимое движение, быстрое, по-звериному стремительное – Вовка поменял позицию. А вокруг Кости метались враги, сам он крутился волчком, нанося удары. И все не впустую. Враги словно нарочно напарывались на его лопатку – кто горло подставит, кто животом навалится, а кто подвернется под нож. Но вышла все же незадача. Очередной противник оказался шибко ловок, никак не хотел умирать, сумел выбить из костиной руки нож, а остро отточенное лезвие лопаты плашмя застряло у него между ребер…

– Уходим! – услышал Костя команду Перфильева.

Уходили, как уславливались, каждый сам по себе. Костя поднял с земли «беретту». Магазин автомата оказался почти полным. Костя поставил переключатель в положение одиночных выстрелов. Он вышел из схватки не получив ни одного удара, но все же ему было не по себе. План Перфильева изначально не нравился ему. Товарищ младший лейтенант слишком много взял на себя и тем самым вынес себе смертный приговор. Что случится с Перфильевым, если в силу рокового стечения обстоятельств, он не сможет взвести взрыватель? Вдруг да и замешкается? Кто его прикроет? Не Пимен же… Согласно плану и Костя, и Спиря, устроив грандиозный кипеж, должны были покинуть место действия. Для Пимена же Перфильев отвел роль прикрывающего. Эх, не ошибся ли товарищ младший лейтенант?

Костя обернулся. За его спиной в ночное небо поднялся гриб. Он рос и ширился, расцвеченный всеми оттенками красного. Костя лег на спину и смотрел, как в клубах адского пламени летали, вращаясь части пушечных лафетов, окованные железом короба для боеприпасов, автомобильные покрышки и прочий комендантский хлам.

Радом с ним что-то едва заметно шевельнулось. Спиря! Нет, все же Вовка настоящий пацан – шустрый, ловкий, жестокий, хотя и болтливый, и прожорливый. Но не жадный, нет, не жадный. С таким на любое дело можно идти, бестрепетно спину подставить можно – и сам не пропадет, и товарища не предаст.

– Эй, Спиря, – позвал Костя, когда огненный гриб начал темнеть и оседать. – Ты Перфильева видел?

– Не-а. Я ж бег за тобой, как условились. Так-то оно. Там Пимен…

– Я тута… – послышалось из темноты.

Костя вздрогнул, приподнялся, присмотрелся. И точно – Пимен! Черен, словно чертушка. Белые буркалы на испачканном сажей лице так и высверкивают.

– Где лейтенант?

– Чегой?

– Где товарищ младший лейтенант? – Костя придвинулся к Пимену, схватил его за ворот гимнастерки.

Костя уже вытащил из-за голенища нож, уже занес его для удара. Наверное, Пимен приметил блеск лезвия, потому что вдруг затрясся и принялся истово креститься.

– Эй, Костян! Хорош, ладно! – Спиря навалился на Костю всей тяжестью своего немалого тела. – Надо двигать до своих…

– А как же командир?

– Условились выходить каждый сам по себе. А может, он кружным путем подался? Так-то оно.

В этот момент небо озарилось новой вспышкой, и в воздух поднялся еще один огненный гриб.

– Упокой Господи душу товарища младшего лейтенанта, – пробормотал Пимен. – Отважный был человек. Отважный и красивый.

– Заткнись, не то прирежу, – прошипел Костя.

И Пимен заткнулся.

* * *
Мучение длилось не более суток. Они ждали, наблюдая заполошную суету в стане врага. Тела их млели от жара, их разум томился от бездействия, их души веселило счастливое злорадство. Их ночная вылазка нанесла противнику чувствительный урон. Топливные цистерны догорели уже к утру, зато разметанные ночными взрывами снаряды и мины продолжали взрываться и после полудня. Ощутимо пострадала мотопехота. Сердце Кости дрогнуло и болезненно сжалось, когда он рассматривал в полевой бинокль Сан Саныча искореженное, обгорелое железо.

– Ну что? – волновался старшина Лаптев. – Видишь ли красавца нашего, видишь ли Перфильева?

– Нет… – отвечал Костя. – Эх, жалко-то!

– Кого?

– Я о таком моторе и мечтать не мог! Бээмвэ, семьсот пятьдесят кубиков, двадцать две лошадиные силы! И там их не менее десятка. И все сгорели. Все!

– А Перфильев? – не унимался старшина. – Товарищ младший лейтенант-то?

– Почил наш командир, – голос Пимена Абросимова звучал так глухо, словно тот говорил через подушку. – Сгорел, да не упокоился…

Костя не видел, как вздрогнули и переглянулись Сан Саныч и Лаптев, как досадливо поморщился старлей, как брезгливо сплюнул старшина.

– А вот теперь я и танки вижу… – внезапно сказал Костя и умолк надолго.

– Ну что? Давай-ка, парень, сюда бинокль! – на этот раз Сан Саныч заволновался не на шутку.

– Я считаю… – рассеянно ответил Костя. – Вижу двадцать…

Но Сан Саныч уже отобрал у него бинокль. Он долго морщил тонкий нос, рассматривая вражеские позиции, пока не отнял бинокль от глаз.

– Я вижу два танка, – пробормотал он, недоуменно посматривая на Костю.

– Остальные замаскированы, – нехотя отозвался тот.

– Из тебя получится толковый офицер, Липатов, – Сан Саныч вперил в Костю пронзительный, строгий взгляд. – Если, конечно, выживешь…

* * *
К вечеру на передовую прибыл самый известный человек в дивизии – майор НКВД Валентин Георгиевич Суэтин. Он прибыл безо всякой помпы, прикатил на эмке в сопровождении полувзвода автоматчиков на мотоциклах. Воропаев заволновался, закряхтел и тут же напросился в дневальные. Пимен, громыхая котелком с предусмотрительно сбереженной с вечера кашей, утек в дальний конец траншеи, но был безжалостно извлечен оттуда все тем же Воропаевым. Петька с нескрываемым наслаждением конвоировал перетрухавшего Пимена к командирскому блиндажу.

– Шевели мослами, богомолец, – приговаривал он, понукая подконвойного штыком. – Там весь комсостав в сборе, тебя дожидают…

Костя, как бы невзначай, поплелся следом. Воропаев, наслаждаясь, затолкал вяло упиравшегося Пимена за дощатую, провисшую дверь блиндажа и сам стал на часах.

– Чего там, Петька? – равнодушно спросил Костя.

– Ступай мимо, – ответил Воропаев. – Тебя до суда не звали.

– Меня да не звали? – усмехнулся Костя. – Ну ничего, я тут подожду. Позовут, а я тут как тут. Это чтоб тебе, служивый, не бегать, мозоли трудовые не дырявить.

– Чего? – набычился Петька.

– Освободить тебя желаю от лишних забот, – и Костя как бы невзначай извлек из кармана блестящую бирюльку, отрытую Телячьим ухом в Ростовских завалах.

– Чегой-то? – насторожился Петька.

– Дай в щелку посмотреть…

– На чо?

– На Суэтина. Любопытно. Ребята говорят – оч-чень грозен.

– Да чо там… – Петька шмыгнул носом. – У тя токо одна?

– Не-е-е…

Костя спрыгнул в окоп. Всего пара шагов отделяла его от заветной двери. Костя прислушался. Там внутри было муторно, подло и тяжко. Отчего-то отчаянно страдал Сан Саныч, Велемир явно трусил, а Фролов изрыгал потоки ярости. Но Суэтин?

– Каков он? – сказал Костя вслух.

– Сколь дашь?

– Две.

– Тю-ю-ю!

– Ноздри две! – Костя засмеялся. – В каждую – щепоть табаку.

– А цацек?

– Цацек – целый карман.

– Мародер? – Петька нащурил глаза, выставил перед собой винтаря, уперся штыком Косте в грудь.

Костя вытащил из кармана три империала, подбросил на ладони, поймал, сунул Петьке под нос распахнутую пятерню.

– Н-н-на! Вишь, плюгавый: три орла выпало.

Глаза Петьки запрыгали так борзо, что Косте почудилось: еще немного – и выскочат бесстыжие буркалы из орбит да и упадут в белесую пыль на дно траншеи. Костя отжал его в сторону плечом, глянул в щель между досками.

Суэтин оказался так себе мужичок, ничем не примечательный, весь водянистый какой-то, словно полустертый рисунок. Костя прислушался.

– Либерализм тут развел батальонный политрук, – у Суэтина был низкий, рокочущий, опереточный баритон. – На передовой! В самом горниле схватки с фашизмом! Отдел имеет информацию о том, какие разговоры ведутся в батальоне. Это и в твою сторону минус, Фролов.

– У нас потери – восемьдесят процентов личного состава за пять месяцев, – голос Фролова звучал твердо, но в нем слышались обертона едва сдерживаемого гнева. – Если ты считаешь, что Абросимова надо расстреливать – я подчинюсь.

Костя услышал шум – Фролов поднялся с места, а Пимен начал потихоньку подвывать.

– Раз вы настаиваете на расстреле… – голос Велемира дрогнул.

– Мы приняли коллективное решение, основанное на фактах, – прервал его Суэтин.

– Завтра нам идти в бой, – глухо проговорил Фролов. – За этой вон переплюйкой… вы видели ее, товарищ майор? Там идет полным ходом перегруппировка фашистских войск… завтра на нас пойдут танки… пусть уж фашист рассудит кто тут прав, а кто виновен…

– Все в руках Господних… – едва слышно прошептал Пимен.

– А-а-а-а! – взревел Суэтин. – Выношу вопрос на голосование! Кто за то, чтобы применить к рядовому Пимену Евстратовичу Абросимову высшую меру пресечения?

В блиндаже возникла тишина. Она росла и ширилась, тяжелела и уплотнялась, приобретая зримые очертания, цвет и запах. Запах страха, с тонами гнева и безысходной, смертной тоски сочился сквозь щели дощатой двери. Тишина вздулась безобразной опухолью, слово плохая налившаяся гноем рана.

– Единогласно! – провозгласил Суэтин.

– Товарищ майор, Валентин Георгиевич. Расстрельная команда при тебе. Приведем приговор в исполнение незамедлительно? – Костя услышал в голосе политрука рыдание.

– Нет! – рявкнул Суэтин.

В блиндаже что-то с грохотом упало, послышались тяжелые шаги, возня.

– Не увиливайте товарищи батальонный командир и политрук. Приговор полевого суда приведут в исполнение те, кого он предал!

Косте вдруг сделалось томно. Папироска, словно неродная, повисла на нижней губе, да и потухла. Костя дрогнул, очнулся, сплюнул и, грязно выругавшись, полез вон из траншеи.

* * *
Фролов не хотел откладывать дело. Сан Саныч просил его повременить, но просил как-то робко, ненастойчиво, без надежды на успех. Просил с оглядкой на Мокрый Чалтырь. Но противник молчал. Наступление сумерек не умерило зноя. Раскаленная степь лежала перед ними мертвым-мертва. В темнеющих небесах разгорались звезды.

– Расстреливают обычно на рассвете… – проговорил Сан Саныч.

– Строй третий взвод! – рыкнул Фролов. – Делай дело, Сидоров, пока Суэтин не отбыл в штаб дивизии.

Но Суэтин смотреть на расстрел не захотел. Укатил со своим полувзводом, поднял пыль столбом. С противоположной стороны реки по его эскорту выпустили пару снарядов из малого калибра и на том успокоились. Костя смотрел, как оседает дымное облако в том месте, где разорвался последний снаряд, как выныривают из его чрева майорская эмка и ее эскорт.

– Из миномета надо было, – Костя обернулся на голос.

Товарищи смотрели мимо него туда, где чернели тени руин ростовского пригорода. Кто это сказал? Или ему послышалось?

– Командование рас… операцией беру на себя, – голос Сан Саныча ударил в Костины уши, подобно барабанной дроби. – Мечтаешь? Молодой еще…

Костя глянул в глаза старлея, поймал жесткий, острый, словно шило, взгляд. На сколько лет Сидоров старше его самого? Три, четыре года? Не больше.

– Заряжай винтовку, сержант. Приводим приговор в исполнение. Третья рота! Стройся! – Сан Саныч встал на левом фланге, закурил.

Пимен стоял на коленях со связанными назад руками. Верхнюю часть его лица Лаптев завязал добытым неизвестно где цветастым бабьим платком. Губы Пимена шевелились, он молился. Тщедушное и сутулое, его туловище раскачивалось из стороны в сторону, словно колеблемое ветром деревце. Перед расстрелом добряк Лаптев накатил ему стакан водки.

– Луче б нас оделил водярой, – ворчал Воропаев. – На что приговоренному за чуждые идеи предателю водка? Эх, инда ссохлася моя утроба от тоски!

И Воропаев взвел затвор винтаря.

– За что его осудили? – тихо спросил Спиря.

– За Перфильева, – ответил Костя. – Молчи, братан, иначе встанешь с ним рядом.

Сан Саныч бросил окурок под ноги.

– Целься!

Они подняли винтовки.

– Огонь!

Костя не видел, как Пимен упал. Он не слышал, как Лаптев и Воропаев хоронили его. Последнее, что Костя помнил из случившегося в тот день, – это низкое черное небо и медленное вращение большого ковша над своей головой.

Костя спал, как обычно, беспокойно, вытянувшись во весь рост на спине, просыпаясь каждый час, чтобы прислушаться к обманчивой тишине. И всякий раз, просыпаясь, он смотрел, как наклоняется над его головой большой ковш, как течет, как разливается над степью душная ночь.

А на рассвете в небо взвились ракеты, и танки, глухо рокоча, начали переправу через Мокрый Чалтырь. Поначалу танков было очень много, но к полудню, когда солнце разогрело броню и превратило орудийные лафеты в раскаленные сковороды, бой иссяк. По обоим берегам истерзанной взрывами реки чадили почерневшие трупы танков. В ноздри лез навязчивый запах гари. Белая пыль побурела от крови. Трупы лежали повсюду. Во взводе их осталось четверо, но это если принимать в расчет Спирино противотанковое ружье. А так трое: Костя, Вовка и Воропаев. От старшины Лаптева не осталось даже ременной пряжки. Его разнесло взрывом на глазах у Кости. Патронов совсем не осталось. Костя собрался на вылазку. В ста метрах от их окопа лежали трое мертвых немцев. Все трое при автоматах и с сумками. Что в тех сумках? Еда, патроны? И то и другое им необходимо.

С высотки притащился смертельной усталый Ливерпуль. Он упал на дно окопа и оставался недвижим до тех пор, пока Сан Саныч не вылил ему на лицо котелок пахнущей соляркой воды.

– На батарее еще есть связь… – обожженная солнцем кожа на губах Ливерпуля потрескалась и сочилась сукровицей. Он морщился от боли, но тараторил без умолку: –…два орудия целы… на два орудия пять снарядов… но связь с дивизией есть… есть приказ нам отходить… все ушли за реку… Ростов пуст… Ростов пуст…

– Надо отбиться и уходить к мостам.

– Да вроде не от кого отбиваться… – заметил Ливерпуль устало.

– Како же! – фыркнул Воропаев. – Он опять преть. Танк да пехтура за ним. И откудать их столько? Рожають они их прям в окопах?

– Отправляйся туда, Ливерпуль, – Фролов устало махнул рукой в сторону Ростова. – Посмотри что к чему. Может, связь, а?..

– Ты предлагаешь мне таки переделаться из связиста в разведчика? – Ливерпуль бросил на Фролова печальный взгляд. – И еще: при моем рождении ребе Яков посоветовал моей маме назвать меня Менахемом, в честь…

– Ступай, Ливерпуль, ступай! – вздохнул Фролов. – И возвращайся с хорошими вестями. На тебя вся надежда!

* * *
Танк походил на медлительного, не в меру разжиревшего слона из прошлой жизни, из московского зоопарка. Он неспешно катил вверх по склону высотки. Следом за ним пылила цепь автоматчиков. Картина плыла и колебалась в Костиных глазах, подобно миражу: иссушенная зноем степь, хвосты белой пыли, вздымаемые ногами автоматчиков, громоздкое тело танка. Вот они спустились в ложбину, а на гребне противоположного холма появилась следующая цепь в сопровождении двух танков.

– Ой, как мне это надоело! – заныл Воропаев. – Хде там твое ружжо, Спиря? Ташши, что ль.

– Беречь патроны! – прорычал Сан Саныч.

Он говорил, не отнимая от глаз бинокля. Политрук лежал рядом с ним, грудью на бруствере.

– Сколько у тебя зарядов, Спиридонов? – спросил Сан Саныч.

– Два, товарищ старший лейтенант! – отозвался Вовка.

– Ой, хто ж напридумывал эти танки? – тихонько застонал Воропаев. – Эдакая тварь железная… преть, преть без останову! И патронов не подвезли! Зато гранат два яшшика…

Пушечный залп обрушил им на головы водопады черной земли, а Воропаев все не унимался. Он, словно потеряв рассудок, снова и снова перезаряжал свой карабин. Прячась за мертвым телом бойца Сердюка, он и не целился толком, но стрелял метко. Уложил пятерых автоматчиков, и Вовка Спиридонов стал посматривать на него с уважением. Наконец немецкий танк замедлил движение, а потом и вовсе остановился. Автоматчики свернули цепь, укрылись за его телом.

Пулеметная очередь заставила всех броситься на дно траншеи. Танк обильно поливал их позицию свинцом. Слева во взводе Перфильева кто-то истошно завопил. Костя видел, как политрук, кривясь от боли, зажал обеими ладонями окровавленное галифе.

– Заряжай, Спиридонов! – скомандовал Сан Саныч.

Спиря целился тщательно, и заряд лег точно в пулеметную амбразуру.

– Остался один патрон! – доложил Спиря.

– Ползеть, гнида, – подтвердил Воропаев и запричитал с новой силой: – Ой, да сколько ж можно-то, а? Целый день сижу, вот в эти вот вывернутые кишки уткнувшись! Товарищ старший лейтенант, выдай мне две гранаты, а?

– Зачем? – насторожился Сан Саныч.

– Да вон под танкетку подлезать стану. Хто только в наших войсках подвигов не совершает! Только мы, ростовская братва, не при делах остались… Ай, досада! Эй, деревня!

У Спири достало сил сделать вид, будто Воропаев обращается не к нему.

– Завещаю тебе мое последнее богатство! Жри да пей, коли смогешь! – он извлек из кармана теплые империалы и швырнул их на дно окопа. – Подбери потом, деревня. Эх, да хто ж помянет мою поганую душу, ежли не ты, приблудный херувим?

Золото тускло блеснуло в побуревшей от крови пыли, а Воропаев, глумясь и куражась, взял из рук обозленного старлея две противотанковые гранаты.

– Если вздумаешь выкинуть штуку, помни: я тебе заградотряд! – прорычал Сан Саныч. – Последней пули не пожалею.

Но Воропаев уже не слышал его. Перескочив через тело убитого Сердюка, он упал на землю, пополз, яростно вихляя тощим задом, волоча за собой по земле связку гранат. Пули ложились вокруг него, не раня. Косте показалось, будто в знойном мареве над ним распростерла крыла большая, белая птица.

– Нешто это лебедь? – услышал Костя вовкин голос.

Костя смотрел вслед Воропаеву. Его мутило от фекального духа, распространяемого распоротым животом Сердюка. По брустверу долбили автоматными очередями, и им пришлось осесть на дно, в кровавую жижу.

– Ну что, Сан Саныч, атака или так будем помирать? – спросил Фролов, расстегивая кобуру.

– Погоди, комбат… – Сидоров лишь на миг выставился из окопа, и в каску ему тут же ударил осколок.

Сан Саныч моргнул и осел на дно.

– Ранен? – рявкнул Фролов.

Они слышали заунывный скрежет, производимый траками танка. Косте уже доводилось видеть разутюженные такими вот гусеницами окопы, и он смотрел назад, на ростовские руины.

– Ранен?! – повторил Фролов. – Отвечай же, черт!!!

Ответ старлея потонул в грохоте взрыва, земля содрогнулась, и Косте показалось на миг, что края траншеи сейчас сомкнутся у них над головами. А потом их присыпало влажной землицей. Сквозь дурнотную пелену Костя увидел на лицах товарищей кровавую пыль.

А потом на их головы свалился Ливерпуль.

– В городе немцы… связи нет. Эх, что б мы жили так счастливо в Одессе!

– Связи нет, – вздохнул Велемир. – И, думается мне, боеприпасов тоже ждать не стоит…

– Что с рукой? – сурово спросил Фролов.

– Беда страшная с рукой. Проткнуло-таки навылет, – отозвался Ливерпуль. – А вот там…

Он указал рукой в сторону городских окраин.

– Там немцы… Связи нет, и не будет.

Косте показалось, что Фролова не удивила эта новость, но и не обескуражила.

– Надо уходить. Так?

– Так, – отозвался политрук. – Только ты бы, Иван Максимович…

Велемир медленно стянул с носа очки. Он долго оглаживал себя, выискивая на подоле гимнастерки не загаженный кровью лоскут. Потом, стараясь унять дрожь в руках, принялся протирать стекла очков.

– Что, рана беспокоит? – переспросил Фролов. – Что?! Говори, не молчи!

– Ты назначил бы кого вместо себя… приказом… заместителем… – тихо ответил Велемир. – Сидорова, что ли, или хоть вон, Ливерпуля.

– Живые похоронят мертвых и будут действовать в соответствии с уставом, – ответил Фролов. – Разделимся на два отряда. Сидоров и Ливерпуль пойдете со второй ротой… с тем, что от нее осталось. А мы с политруком – с первой. Липатов! Созывай бойцов.

– Иван Максимович, – тихо сказал Велемир, бросая под ноги коротенький окурок. – Только ведь я-то не ходок…

– Ничего, ничего! До Дона дойдем, а там…

– По мостам перейдем в бессмертие… Ах, Перфильев, Перфильев! – печально докончил Велемир.

* * *
Тело политрука становилось все тяжелей. Косте казалось: еще немного, и он не удержит свой край плащ-палатки. Руки гудели, спина онемела, сердце колотилось о ребра так, словно собиралось выскочить наружу. А Вовка Спиридонов не знал усталости. Почувствовав, что Костя начал сдавать, он забрал у него карабин и вещмешок. Широки спирины плечи, крепка его спина, огромно тело, легка, невесома поступь охотника. А Фролов, словно волк степной, бежит, петляет между руин, выбирает дорогу. Следом за ним Костя и Спиря, между ними на полотнище плащ-палатки бледный, изнуренный болью политрук. За спиной у Кости старлей Сан Саныч и остатки батальона, все кто выжил, пятнадцать душ да еще двое примкнувших к ним артиллеристов. Замыкал колонну беглецов Ливерпуль. Комбат приказал ему избавиться от амуниции связиста. При Ливерпуле остался лишь его объемистый ранец. В его недрах что-то тихонько брякало и дребезжало. Это бряцанье, шорох щебня под подошвами солдатских ботинок, матерный шепоток за спиной – вот все, что мог слышать Костя. Изредка, впадая в тяжелое забытье, стонал Велемир. Фролов нечасто оборачивался и неизменно с одним и тем же выражением внимательной тревоги смотрел Косте в глаза.

Враг их не преследовал. Воропаев, словно острая рыбья кость, стал поперек глотки немецкой атаке, она поперхнулась, задохнулась, иссякла.

К ночи Мокрый Чалтырь остался далеко позади. Фролов остановился, прислушиваясь. Бойцы за спиной у Кости тут же попадали на землю. Спиря осторожно опустил свою ношу. В знойной тишине слышны были лишь жужжание мух, крысиное попискивание и тяжкое дыхание бойцов.

– Ушли? – Сан Саныч перевел дух.

– Едва ли… – отозвался Фролов. – Но все равно – привал!

Они разлеглись в тени полуразрушенной стены, вытянувшись в полный рост. Ливерпуль вытащил из вещмешка кружку и баклажку с водкой. Разлили.

Спиря поднес кружку к бледным губам Велемира. Политрука бил озноб. Костя растирал затекшие, трясущие руки.

Длинная очередь ударила в кирпичную стену над их головами.

– Говорил я тебе, дрянь эта «беретта»! – рявкнул Спиря, откатываясь влево, чтобы укрыться за бездыханным телом Ливерпуля.

* * *
Немчик оказался отважным малым. Один на мотоциклетке, с паршивой «береттой» в зубах попер на смертельно уставших, теряющих надежду, голодных людей. Не сожрали его заживо – и то хорошо. Спиря ловко прострелил левую ногу и правую руку, да так, что тот уж не мог держать автомат и укатить на своей мотоциклетке тоже не сумел. Парнишке на вид не более двадцати лет, мордашка гладкая, девичья, застенчивая улыбка, веснушки на обгорелом носу. Костя для верности подрезал ему жилки на правой ноге и поволок к Фролову на допрос. Несмотря на страшную жару, парень трясся и коченел от страха и лепетал все одно и то же:

– Ich bin nur ein Soldat… Ich habe nichts zu tun… Ich bin nur ein Soldat…[54]

– Где твои товарищи? Где твоя часть? – Фролов спрашивал, Костя переводил.

– Ich weiß nicht… ich verstehe nicht… Ich bin verloren…[55]

– Довольно! – поморщился Фролов…

Труп немчика Костя оттащил подальше, к заваленному входу в подвал, откуда слышался яростный крысиный писк и громкая возня.

– Думаю, они неподалеку, – сказал негромко Спиря.

– Я посмотрю, – отозвался Костя и, не дожидаясь согласия командира, пополз к мотоциклетке.

Их было несколько человек с тощеньким фельдфебелем во главе. Костя досчитал до пяти и остановился. Выбирать не приходилось. Враги двигались прямиком к подвалу. Там они найдут тело своего товарища с перерезанным горлом и тогда… В ребра больно впивались битые кирпичи, гимнастерка прилипла к телу, пропитанный потом, отвердевший воротник тер и давил шею, во рту пересохло, а у немцев оказалось полным-полно воды – двухведерная оцинкованная фляга. Они тратили воду, не скупясь. Один из них, здоровый, потный, одышливый, лил ее себе из ковша за ворот. Костя разозлился. Он не помнил, как шершавый кирпич лег в его ладонь. Уж не Спиря ли подал его? Бурый осколок ударил одышливому в переносицу. Кровь брызнула фонтаном. Костя молнией метнулся в сторону, кувырнулся через голову, больно ударился локтем, нащупал округлый валун. Немцы орошали руины потоками свинца. Лили смерть щедро, как давеча воду…

Тяжелый камень ударил тощенького фельдфебеля в грудь.

– Russisch! Guerilla![56] – завопил фельдфебель, пытаясь подняться. – Viele von ihnen! Sie sind überall![57]

Костя сделал несколько глубоких вдохов, стараясь унять ярость, и бросился в атаку. Спиря немало помог ему, уложив двоих немцев из карабина. Еще двое пали жертвой паники своих же товарищей – с близкого расстояния «беретта» разила без промаха даже длинными очередями. С остальными Костя справился сам. Не так уж и пригодилась отобранная у первой жертвы «беретта», и он через мгновение избавился от нее. Куда как полезней оказалась саперная лопатка. Он подкатывался под трассирующие очереди подобно футбольному полузащитнику, сек противникам поджилки, добивал без промаха одним и тем же давно заученным ударом: финкой в правый глаз или лопаткой под подбородок. Последним остался тощенький фельдфебель. Костя тяжело дышал, ему нестерпимо хотелось пить, и он из последних сил приложился к полупустой фляге, когда чья-то слабая рука ухватила его за лодыжку.

– Geben Sie es auf! Sie müssen nicht den Hauch einer Chance! Ich garantiere Ihnen Ihr Leben![58] – прокаркало существо, копошившееся у него под ногами.

Костя скривился и пнул фельдфебеля ботинком в висок.

* * *
Последние силы Костя отдал воде. Он приволок полупорожнюю флягу товарищам.

– Ты не ранен? – ласково встретил его Спиря.

– Я жив. А тут… как дела-то?

– Товарищ батальонный политрук совсем скис. А Ливерпуль убит и еще трое… – Спиря тихонько покуривал в кулак.

Но Костя уже не слушал его. Он тихонько, стараясь не потревожить камней, улегся на осыпь. Голоса командиров звучали приглушенно, но они и не таились.

– Я видел все! – говорил Сан Саныч. – Но ничего не мог сделать. Даже пулю влепить оказалось некуда – такая свара! Один на семерых полез и всех положил.

– Я наблюдал нечто подобное еще в Москве, когда набирал пополнение, – отозвался Фролов. – Хороший парень, годится для нашего дела.

– Отвечаю тебе, Иван Максимович, – старлей осторожно покосился на политрука. – Это дьявол! В темноте видит, ухо к земле приложит – и что-то там слышит. Что? Что может слышать он, если гаубицы долбят за мое-мое. Это там все, на передовой было. А как он танки углядел? А как пересчитал?

Сан Саныч внезапно умолк, склонился к Велемиру.

– Ну что умолк-то, Сидоров? – капитан, не отрываясь, смотрел в лицо политрука. – Продолжай.

– Он чует, словно волк, куда немец побежит, где граната упадет. Спиридонов правильно говорит: волчье чутье! – выпалил старлей. – Оно бы и ничего. С возрастом да с опытом мы многое постигаем, но тут… Сопляк! Не бреется еще! Мистика…

– Наша философская доктрина отрицает мистику, – едва шелестящим шепотом заметил политрук. – Тебе самому-то который год?

– Двадцать один…

Костя громко чихнул, задергал ногами так, чтобы камушки посыпались, и батальонное начальство заметило наконец его присутствие.

– А вот и наш герой! – Фролов внимательно глянул на Костю. – Надо двигаться дальше, к мосту. А потому слушай, сержант, мою команду. Лейтенант Сидоров с двумя бойцами двигается в арьергарде. А ты со Спиридоновым идешь, опережая основную группу на двести метров. Политрука понесут Камнев и Сивцов из второй роты. Вот тут я наметил маршрут…

Фролов достал из планшета карту. Они клонились над ней, следя за движениями пальца комбата.

– Так не пойдет, – внезапно сказал Костя. – Тут все не так. По этим улицам может не быть прохода.

– Что предлагаешь? – спросил Фролов.

– Мы с Вовкой пойдем вперед и будем оставлять для вас знаки. Как в игре казаки-разбойники.

– И кто ж пойдет за тобой казаком? Фрицы? – рыкнул Сан Саныч.

– Не-а. Только вы сможете прочесть, не сомневайтесь. Где увидите мой знак – туда не ходите. Ясно?

– Да что ты рисовать-то будешь? – Фролов с притворной строгостью глянул на Костю. – Балеринок в пачках? Куда отставленная ножка укажет…

– Не-а, геометрические фигуры…

* * *
Легкий, невесомый шаг у Вовки. Тело мощное, но верткое, выносливое, быстрое. Равняясь на него, Костя позабыл об усталости. Шли, как условились: Спиря чуть впереди, Костя шагов на пять сзади. Спиря смотрел налево и вперед, Костя держал под контролем правую строну улицы и назад не забывал оглядываться. Поначалу он видел Фролова и его команду, потом лишь смутно слышал их шаги, но через полчаса они безнадежно отстали.

Жара досаждала невыносимо. Иногда, на ходу, он впадал в полузабытье, и тогда Спиря, замедляя шаг, толкал его чугунным плечом. Похоже, сибиряку ни мороз, ни зной оказались нипочем.

Они шли по северной окраине города, по свободной от завалов улице. По обе стороны – ряды полуразрушенных домов. Дома низенькие, один-два этажа, сложены из красного кирпича, или саманные мазанки. Ни одного целого стекла в окнах, крыши провалены, стены почернели от копоти, осыпались под ударами снарядов. Ограды покосились или упали. Подобно ребрам гигантского, истлевшего животного, торчали обгорелые столбы оград. За оградами, в палисадниках, и вдоль тротуаров высились обугленные остовы тополей. Их кривые, черные силуэты были подобны кладбищенским монументам. Но проезжую часть улицы очистили – ровно настолько, чтобы мог беспрепятственно проехать танк или груженая машина. Времена от времени улицу перебегала крыса. Полчища трупоедов заполнили выжженные руины. Крысы сновали повсюду. Костя видел: Вовка кривится, но ничего, терпит, соблюдает секретность, бережет патроны. И ни одного живого человека. Ничье лицо не мелькнуло в окошке, ни единой случайно тени. Все будто вымерло.

Так они внимали кладбищенской тишине да крысиному писку, пока наконец Костя не услышал врага. Он одним прыжком нагнал Спирю, задвинул его в густую тень перекошенной ограды. Там, под съехавшей на сторону крышей, за высокими метелками лебеды, белела стена хаты. Они спрятались под скатом крыши, упали животами на битое стекло.

– Что? – едва слышно спросил Спиря.

– Три мотоцикла, не меньше. Слышишь?

Но прислушиваться не стало надобности. Мотоциклы выкатились на улицу один за другим. Промчались лихо, вскоре стрекот моторов сделался глуше, потом стих. Костя, осторожно раздвинув стебли лебеды, выглянул на улицу и тут же отскочил обратно.

– Что? – встревоженно спросил Спиря.

– Один идет сюда, – ответил Костя, отдавая ему карабин. – Уж мог бы и на улице помочиться, сука. Кроме крыс, здесь никого нет…

Немец выскочил на них, будто черт из табакерки. Узколицый, глазки в кучку, носик шильцем. То ли пьяненький, то ли приморенный, но смелый!

– Кыс, кыс, кыс! – позвал Костя.

– Wer ist da?[59] – был ответ.

– Кирдык, – усмехнулся Костя, молниеносным движением вонзая лезвие лопаты немчику под подбородок.

Труп положили аккуратно, под беленькой стеной, на битое стекло. Костя выбрал участок стены, хорошо видимый с улицы, подобрал с земли головешку, начертил на стене четыре символа: пятиконечную звезду, круг, квадрат и треугольник.

– Фролов прочтет…

Спиря сник.

– Ты чего?

– Им не дойти до реки. Так-то оно. Даже если б мы с тобой всю команду порешили, и далее им путь расчищали – все одно не дойти…

* * *
Восемьдесят шестой отдельный батальон принял последний бой во дворе полуразрушенной хаты, между курятником и овином…

Они молча бродили по двору, опознавая трупы. Не досчитались только Сидорова и двоих рядовых.

– Ушли… Трое ушли… – приговаривал Костя.

Фролов лежал ничком, уткнувшись красивым лицом в кровавую пыль. Две пули ранили его в левую часть спины, над сердцем и прошли навылет. Третья попала в висок. Оружия при Фролове не оказалось, так же как и документов. Политрук Велемир Хвостов также был убит выстрелом в висок.

– Я не могу… – Спиря поперхнулся, проглотил подступивший к горлу ком и снова заговорил: – Я не могу их так оставить… на съедение…

– Тогда давай хоронить, – отозвался Костя. – На той стороне за домами я видел подходящую воронку.

* * *
Они прятались среди руин не менее суток до тех пор, пока жажда не заставила их предпринять решительные действия.

– Надо выбираться к Дону, – сказал Спиря. – Даже если не встретим своих, там можно водицы сыскать, а если повезет, реку переплыть. Так-то оно!

Они еще раз проверили боеприпас. С патронами оказалось негусто: десять штук у Кости, два заряда для противотанкового ружья, одна обойма для пистолета да полудюжина гранат.

– Веди, – выдохнул Костя.

– Тут тебе не тайга! – улыбнулся Спиря. – Тем более выведу. Так-то оно.

Спиря ориентировался по солнцу, выбирал дорожки неторные, не ленился лезть через завалы, часто петлял, стараясь избежать встреч с немецкими патрулями. Порой приходилось прятаться. А как же без этого, если перед ними оказывалась колонна бронированных машин или взвод автоматчиков, пеших или на мотоциклах? Видели они и танки, утюжившие траками щебень…

* * *
Он потерял Вовку возле знакомой колокольни. Звонница, окруженная со всех сторон дымящимися, развороченными тяжелыми бомбами руинами, стояла незыблемым монументом. Чуть в отдалении виднелись обгорелые, с проваленными крышами, лишенные дверей и оконных переплетов кварталы обезлюдевших еще по осени домов. Они стояли рядами, вдоль сбегавших к Дону улиц, словно незахороненные мертвецы в безответной мольбе об упокоении, распахнувшие глотки дверных проемов.

Все пространство между звонницей и рекой было изрыто извилистыми ходами траншей. Тут и там виднелись воронки. Тяжелая бомба попала в одно из недавних захоронений, и дно его, и склоны были усеяны полуистлевшими останками. Дышать стало невозможно, и Костя кое-как замотал нижнюю часть лица марлевой салфеткой из индивидуального пакета.

Немецкий блиндаж у основания колокольни, очищенный от трупов и подновленный инженерным батальоном пятьдесят шестой армии, избежал прямых попаданий и манил изнемогших от усталости, жажды и зноя бойцов черной прохладой.

– Там есть вода, – проговорил Костя.

– Почем знаешь? – поинтересовался Вовка.

– Видел, как Лаптев заносил туда бидон, на случай, если…

Это решило дело. Жажда победила отвращение к замкнутым пространствам, Спиря полез в блиндаж.

Они от души напились попахивающей гнильцой воды. Смрад внутри блиндажа оказался еще чувствительней, чем снаружи, но они оба отчаянно устали и поддались тяжелой, беспокойной дреме. Костя проснулся как от толчка. Сколько он проспал? Несколько минут? Полчаса? Час? В узкую прорезь засвечивали красноватые лучи, значит, солнце еще не зашло. Костя следил за розовым, узким лучом. Сквозь дрему он видел парящие в нем пылинки. Луч рассекал темное пространство, упираясь в земляной пол. Там, в пятне света из плотно утоптанной пыли, выступал блестящий бочок какой-то посудины. Костя перекатился поближе. Он скреб сухую землю пальцами, но она не поддавалась. Тогда он извлек из-под обмотки нож. Дело пошло быстрее.

– На рыбную ловлю налаживаешься? – тихо спросил Спиря. – Червей надумал нарыть?

– Не-е-е, – скривился Костя. – Это церковная чаша. Похоже, золотая.

– Дароносица?

– Не иначе. Вот оно – богатство дяди Гоги.

Костя наконец извлек чашу из земли. Она оказалась полна колец и серег. Женские украшения из золота, с драгоценными камнями и без них были нанизаны на прочную бечевку и обернуты в тряпицу.

– Да-а-а, – Костя улыбнулся. – Старый ворюга всегда чуял золотишко, что твоя ищейка.

– Упокой Господи… – отозвался Спиря.

Они не услышали шагов снаружи, Костя слишком поздно услышал их голоса:

– Russischen Pop… im Bunker Gold begraben![60] – шепелявил услужливый тенорок.

– Gut! Keinen sicheren Ort auf der Erde als die deutschen Bunker! Dumm russischen Priester nicht alle so dumm, Dietrich![61] – отвечал ему горделивый баритон.

В дзот ввалились остроносый, разряженный в пух и прах шарфюрер и с ним какой-то громила. На миг Косте показалось, будто немцы не трезвы. Иначе, с чего бы вдруг такая беспечность?

Костя выстрелил, перезарядил и снова выстрелил. Он видел, как Спиря копошится на полу, подгребая под себя пистолет. Но немцев оказалось слишком много. Остроклювый шарфюрер и автоматчик пали при входе в дзот, но остальные толпились снаружи, и у них были гранаты. Первая звонко ударила в дароносицу и не взорвалась, зато вторая наполнила внутренность дзота свистом и дробным стукотом осколков.

Костя чувствовал боль в правой руке. Он слышал возню и тихие стоны. Он задыхался от пороховой вони. Он был жив! Отложив в сторону ставшую непомерно тяжелой винтовку, Костя попытался взять в правую руку обоюдоострый нож. Рука отказалась повиноваться, тело наполнила нестерпимая боль. Тогда он сжал нож в левой ладони. Ну что ж, сколько их там? Скольких надо еще убить, загрызть, уничтожить? Первый умер легко – нож вонзился ему под ключицу, повернулся раз-другой и беспрепятственно вышел наружу. У второго нож застрял между ребер. Костя силился выдернуть его, но противник оказался силен, продолжал сопротивляться, и Костя вцепился зубами в его лицо. После третьего он перестал вести счет убитым врагам. Он знал, что прорвется, и он прорвался.

Потом был бешеный бег. Летние созвездия кружились и хохотали у него над головой, а он бежал, оставляя на пыльных камнях кровавые следы, внезапно меняя направление бега, петляя. Боль и страх отстали от него вместе с преследователями, растаяли в знойном мареве летней ночи. Его терзала жажда. Тело, теряя влагу, требовало своего. Но дух, питаемый неукротимой жаждой жизни, не давал телу сдаться. Так продолжалось, пока его не привлек запах воды. В подворотне уцелевшего дома притаилась повозка, груженная оцинкованными флягами. Сонный фельдфебель в серой полевой униформе, разбуженный шелестом гравия, посветил ему фонарем в лицо. Костя убил его с блаженной улыбкой на губах. Потом, спрятав труп в густой тени подворотни, он напился и забрался под повозку. Сколько пролежал он так, в полузабытьи, зажав рану на плече грязной пятерней? Помнил ли он, как перевязывал руку, как снял с мертвого служаки заряженный карабин, паек и фляжку, как искал среди развалин подвал понадежнее, чтобы перевести дух? Сколько дней и ночей пролежал он в том подвале? Сколько времени прошло после того, как, почувствовав жар в теле, он принял решение покинуть убежище?

* * *
Рука болела нестерпимо и дурно воняла. Сознание мутилось от боли, голода и жажды. К счастью, волглая грязь на берегу реки подсохла. Отталкиваясь ногами и помогая себе левой рукой, Костя смог подобраться к воде. Он опустил лицо в пахнущую тиной, покрытую радужными разводами воду, но пить не стал. Вода оказалась обжигающе холодна. Костя, задерживая дыхание, смог досчитать до ста. Потом перевернулся на спину и замер. Он долго лежал, рассматривая бегущие по небу белые барашки. Его баюкал плеск донской воды. Тихий шелест волн утишил боль. Глаза застлала туманная пелена. Костя подумал, что дело близится к вечеру.

Она явилась из влажной дымки. Она была соткана из пряных запахов зрелого лета, первых яблок, свежескошенной травы и молока.

– Мама? – спросил он робко. – Нет, ты не можешь быть моей мамой. Моя мама пахла парфюмерной водой, не сеном…

– Что он говорит, Глафьирьа? – спросил строгий мужской голос.

– Он бредит, мой господин, – ответила женщина.

Костя отрыл шире глаза. Он старался рассмотреть ее, запомнить. Округлое молодое лицо, покрытое свежим загаром. Радужка глаз серая, обведенная темной каймой, как у Катерины. Жизнь, бьющая через край, любовь, вера, надежда, опора, и снова жизнь, жизнь…

– Рука воняет, – он почувствовал, как она трогает повязку на его руке. – Гангрена? Он умирает…

– О, да! Это подходящий для нас человек, – ответил мужской голос. – Сделайте первую инъекцию немедленно. Что ж, попробуем! Hey, Henry! Kommen Sie mit einer Bahre! Unser lieber Glafira gefunden anderen[62].

Мужчина говорил по-русски чисто, тщательно выговаривая каждый слог. В его немецком, однако, чувствовался странный акцент, так, будто и этот язык не был для него родным.

Костя так увлекся новыми впечатлениями, что совершенно позабыл и о раненой руке, и о своей явной беспомощности. Над его телом стоят, загораживая дневной свет, враги. Он в плену, он мало что не мертв, но ему все равно. Он спокоен. Почему?

Внезапно страшная боль пронзила правую часть его тела от кончиков пальцев до горла. Костя принялся хватать ртом воздух, пытаясь закричать, но крик застрял у него в гортани, стало совсем темно, и он услышал хриплый баритон Кровинушки:

– Ты выкрутишься, парень, – говорил старый вор. – Плен еще не смерть, тюрьма еще не расстрел. Все только начинается. Главное – не бойся. Убивают не раны, а страх, страх…
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Его пациенты, или, как их называл штурмбаннфюрер Зибель, лабораторный материал, умирали с удручающей неизбежностью. Препарат действовал. Даже загноившиеся после высокой ампутации, совсем безнадежные раны, начинали зарубцовываться. Но еще прежде, чем раневая поверхность покрывалась нежной, розовой кожицей, человек погибал от цирроза печени. Летом в палатах его больницы оказалось тридцать пленных бойцов Красной армии. Материал отбирали в полном соответствии с ранее разработанной методикой. Учитывались и антропометрические характеристики, и тяжесть ранения. Треть участников эксперимента уже стояли одной ногой в могиле. Состояние остальных не казалось столь безысходным. Отто варьировал дозировку, применял различные генерации препарата. Однозначно отрицательный результат был получен лишь в двух случаях – двое пожилых красноармейцев умерли от газовой гангрены. Остальные дожили до конца зимы. Отто при участии доктора Рерхена приступил к написанию статьи, которая впоследствии, по возвращении в Вену и Будапешт, должна была превратиться в полновесную научную работу. Но в самом начале марта пациенты начали умирать один за другим. Случались такие дни, когда они теряли по два-три человека. Реакторная, белые листы, испещренные буквами, формулами, столбцами цифр, диаграммы, журналы наблюдений за больными, заполненные аккуратным подчерком Гаши, – только это и могла удержать память Отто.

Минул декабрь 1942 года. Сочельник и Рождество промелькнули в неустанных трудах, вылетел печным дымом в трубу январь 1943-го, накатил ужасный, полный смертями и разочарованиями февраль. Белая земля и черное, утыканное звездами небо над ней. И бескрайний простор, и унылый вьюжный вой по ночам. Тени людей на улицах, пронизывающий холод, от которого не укрыться, не закутаться. Бобылиха Мрия приносила самогон в большой бутыли с высоким, узким горлом. Яблочно-сливовый аромат напитка напоминал ему о предместьях Будапешта, о подвальчике его дяди Сегеда, о юности. Аврора являлась, будто святочное видение. Смотрела с ревностью и недоумением, уходила прочь. Самогон и печное тепло вгоняли его в крепкий, тяжелый сон, пробуждение от которого неизменно становилось пустым и тяжелым. Вот она странная, иррациональная русская тоска, напасть, из которой нет исхода до наступления весны!

Наступил март. Пышные сугробы отвердели, превратились в снеговые скалы, из-под которых полуденное солнце выгоняло шумливую, талую воду.

Фекет лихо водил «кюбельваген» по заснеженным колеям и проселкам Горькой Воды. Автомобиль скреб днищем твердый накат, подпрыгивал, норовя выскочить в рыхлый снег на обочине, но сильные руки Фекета снова направляли его на проторенную, укатанную и натоптанную колею. Под гору неслись на четвертой передаче. Вот и забор, увитый поверху петлями колючей проволоки, железные ворота с крашенным в коричневый цвет прямоугольником калитки. Фекет выключил передачу и нажал на педаль газа. Двигатель взревел. Калитка приоткрылась, в образовавшуюся щель на миг высунулась голова часового в круглой каске. Фекет поставил автомобиль носом к воротам, ожидая, пока те откроются. Их торжественный въезд на больничный двор сопровождался отрывистым, низким лаем Федора.

Отто привык к этому месту. Вот зарешеченные окна лаборатории. Вот беленая стена больничного корпуса, его деревянное крылечко, балясины, резной козырек, оббитая дерматином дверь. Рядом с крыльцом, вдоль стены длинная скамья. На ней плечом к плечу сидят двое: мужчина и женщина. Мужчина – его пациент, лабораторный материал. Завидев его, Отто испытал странную радость. Наверное, такую радость испытывает одаренный ваятель, завершив свою первую статую. Парень все еще жив, а значит, его эксперимент хоть отчасти, но удался. Впрочем, нечаянная радость мгновенно улетучилась, ведь второй из выживших пациентов, белобрысый, могучий детина, так и не встает. Оба молоды, без органических изменений в организме, но как по-разному реагируют на его препарат! Рядам с парнем женщина в валяных сапогах и длинном, драповом пальто, стройная, высокая и самоотверженная. Из-под белого убора сестры милосердия змеится толстая коса. Русская женщина Глафьирья – фея из прошлой жизни, более осмысленной и счастливой, озаренной надеждами.

– Завьялинька, бальясинька… – пробормотал Отто, покидая «кюбельваген».

Запахивая шинель, он быстро зашагал к крылечку. Отто отчаянно захотелось поближе посмотреть на солдата, заговорить с ним на родном ему, на русском языке. Собственными глазами еще раз убедиться в отсутствии малейших признаков треклятого цирроза печени.

Тело солдата покрывала полосатая, провонявшая карболкой пижама. На плечи его была накинута шинель явно с чужого плеча, слишком короткая и широкая для него. Полы шинели побурели и стояли колом от запекшейся крови. Ноги его были обуты в кирзовые ботинки на босу ногу, без шнурков со стоптанными задниками. Солдат сидел на скамейке в неудобной позе, немного откинув голову назад, прислонив затылок к выбеленной стене. Ладони его покоились на коленях. Длинные пальцы подрагивали, когда женщина подносила к его губам ложку с варевом. Простую оловянную миску она держала на коленях. От миски кверху поднимался ароматный парок. Парень шумно вдыхал его и улыбался. Его темные волосы с первыми искрами седины, резкие брови, крупные рот и нос казались бледнее белой стены. Женщина дула на ложку, подносила ее к приоткрытым губам парня и резким, точным движением отправляла пищу ему в рот. Кадык парня приходил в движение, он глотал, медленно облизывал губы и снова размыкал их.

Отто остановился возле них, обдумывая начало фразы. Гаша подняла на него глаза. Она, как обычно, немного смутилась, щеки ее слегка порозовели. Она поставила миску рядом с собой на скамью, приподнялась, произнесла свою обычную фразу:

– Guten Tag! Das Wetter ist heute besser als gestern![63]

– Дела хороши, фройляйн? – Отто приветливо улыбнулся. – Ваш воспитанник… подопекун… друг… здоровеет vor[64].

– О, господин Отто! Вы делаете большие успехи!

Не снимая с руки перчатки, он потрепал Гашу по щеке.

– Ich bin wirklich leid, dass unser Treffen beendet. Jetzt, nach dem Besuch, dachte ich plötzlich: wenn wir nicht die russische Sprachkurse nicht erneuern?[65] Как скажете?

– Как вам будет угодно! – ответила она, но щеки ее почему-то побледнели.

Странно! В прежние времена, осенью, она вспыхивала как заря, стоило только ему обратиться к ней прилюдно.

– Итак, вечером, как обычно, сегодня, как стемнеет, урок, чисто… часто…

– …Чистописания, – подсказал солдат и добавил, переведя дух: – Мы читали, мы писали, наши пальчики устали, но сейчас мы отдохнем и тогда вас всех убьем…

– Es ist nur reimt! Einfache kindlichen Reime! Ich verstehe nicht, was es ist… er sprach…[66] – она заметно волновалась и сделалась еще бледнее.

– Гаченка, Глафьирья… – Отто старался говорить как можно ласковей. – Волнование не стоит! Не о чем! Вечер – занятия. Снова, как раньше! Жду!

Отто наклонился к солдату. Тот по-прежнему сидел прямо, уперев затылок в больничную стену и не снимая рук с коленей. Глаза солдата были полуприкрыты. Отто одной рукой взял его за подбородок, а другой оттянул книзу сначала левое нижнее веко, потом правое.

– Поширее… – проговорил Отто.

Парень улыбнулся, показывая ровные белые зубы.

– Она раздвинет широко. Тебе будет удобно и приятно…

– Keine Spur von Gelb. Es scheint, dass er gesund ist. Das ist einfach Unsinn…[67] Что он иметь в виду, фройляйн?

– Этого пока не могу, – вздохнул солдат. – Болен, знаете ли, нездоров. Но когда выздоровлю, засажу так, что кое-кому небо с овчинку покажется!

– Овичинка… – рассеянно повторил Отто. – Öffnen Sie den Mund[68].

И солдат послушно выполнил приказание.

– Keine Anzeichen… Nein Zirrhose oder Gelbsucht[69], – констатировал Отто. – Nehmen Sie die Analyse von Blut. Die Ergebnisse von meinem Schreibtisch heute Abend. Was machen Sie ihn dort Fütterung aus einer Schüssel? Hühnerbrühe? Sehr gut! Weiter! Ich muss frisches Rindfleisch Fekete bekommen…[70]

Солдат притих, прикрыл глаза, сомкнул губы и, кажется, перестал дышать.

– Надо бы осмотреть его со стетоскопом, – озабоченно проговорил Отто. – Это настоящий феномен. Он, конечно, ослаблен, но, по-моему, совершенно здоров.

Отто полагал, что продолжает говорить по-русски, но незаметно для себя самого он перешел на родной язык. Мысли доктора унеслись далеко-далеко от Горькой Воды, в Венский университет. Воображение рисовало ему кафедру в большом зале, на медицинском факультете. В первых рядах светила науки, доктора Венцель, Фердинан, Шмауль и он, Отто, на почетном месте докладчика.

– Вечером, господин Отто… вечером результаты анализа будут у вас на столе, но я сама… я… – она обращалась к нему на немецком языке, но говорила быстро, часто сбиваясь, словно забывая слова. И еще: украдкой она все время посматривала на солдата, будто побаивалась его. А солдат задремал, согретый ласковыми, полуденными лучами. Он уронил голову на грудь, рот его приоткрылся, с уголка губ сбегала тонкая струйка слюны.

– Чуть позже я приду осмотреть второго, – строго заявил Отто. – А этого вы уведите с улицы. Нам не нужна простуда!

Окрыленный, Отто поспешил к реакторной. Краем глаза он заметил, как Гаша склонилась над солдатом, как тот быстро пробудился ото сна, как оттолкнул ее руки и бросил короткое слово. Неужто бранное? Отто вздохнул. Тяготы войны наложили на каждого из них свою печать. Вот и этот солдат изувечен. Не только тело его страдает, балансируя между жизнью и смертью, но и душа… но и душа…

Отто вошел в помещение реакторной. В ноздри ударил знакомый запах разогретого субстрата.

Сзади Фекет оглушительно стучал сапогами по дощатому полу.

– Ты обратил внимание, Фекет? – проговорил Отто. – Русский, а черты лица правильные. Странно.

– У фройляйн Глафьирьи тоже правильные черты лица. А с тех пор, как вы сорвали сургуч с ее отверстия, она стала еще правильней.

– Что ты несешь? – Отто замер.

– Я? – усищи Фекета поднялись кверху. – Да разве ж то секрет? В здешних местах каждый знает, сколько у соседа на огороде репок взошло. А уж кто, кому, как и когда вставляет, об этом и подавно известно.

– Вставляет?

– Ну да! Только русские называют это по-другому. Разве фройляйн Глафьирья не рассказала вам? Да что ж вы так расстроились? Право, не из-за чего!

– Я? – Отто с трудом отдышался. – А фройляйн Аврора…

– Ну-у-у-у! – Фекет закатил глаза. – В здешних местах это не является большим грехом. Наоборот. Чем больше женщин у кавалера, тем больше ему почета. А если сразу двух, то это уж…

– Заткнись! – рявкнул Отто.

Фекет, не скрывая улыбки, выкатился за дверь. Отто еще долго слышал его веселую перебранку с часовым.

* * *
Отто схватил со стола свежий отчет доктора Рерхена. Результаты осмотров, данные о температуре и параметрах крови пациентов. В обоих случаях наблюдалась позитивная динамика. Отто достал из шкафа истории болезней умерших солдат. Попробовал сопоставить. Выходила полная несуразица. Тогда он достал копию письма, писанного им доктору Венцелю весной прошлого, 1942 года. Тогда после серии экспериментов над добровольцами, тяжело раненными воинами рейха, он понял, что зашел в тупик.

Проанализировав информацию, Отто совершенно растерялся. Он написал доктору Венцелю в Вену. Вместе с письмом отправил краткий реферат по результатам прошлогодних работ и некоторое время с нетерпением ждал ответа. Летом, когда из Ростова прибыл новый материал для исследований, он продолжил эксперимент на свой страх и риск. Риск оказался неоправданным. Даже те больные, что поначалу шли на поправку, впоследствии быстро умирали. Минула осень, подошла к концу зима, а ответа из Вены все не было. Нетерпение Отто сменилось безнадежностью. Настроение работать пропало, он вводил одну модификацию за другой, очищал препарат, пересевал культуру-продуцент на другие субстраты. Часто работал по наитию, не столько анализируя, сколько угадывая. Вечерами он подолгу просиживал в реакторной, уронив седеющую голову на руки. Вновь и вновь пересматривал записи, но смысл написанного ускользал от него.

В течение всей зимы Аврора являлась в госпиталь по вечерам. Сначала она подходила к окну реакторной и смотрела на него через оконное стекло. Скребла по нему ноготком. Потом неслышно заходила в сени и долго топала там валяными сапогами, отрясая с них снег. Аврора показывала ему отпечатки снимков, все одно и то же: заваленные снегом обочины проселков, санные колеи, сгоревшие хаты, покрытые копотью печные трубы, бабы в платках, старики в ватниках, лица детей со старческой безнадежностью в глазах, усталые, напряженные лица венгерских солдат, наигранно надменные улыбки пруссаков, итальянцы в нелепых русских картузах, именуемых ушанками. И все на белом фоне, и всюду снег, и ничего, кроме снега. Изредка Аврора приносила газетные листы. Он рассматривал колонки текста, иллюстрированные ее снимками. Опять одно и то же: бравые солдаты, перепоясанные накрест портупеями, в касках или пилотках с наушниками, отчаянно дымящая жестяной трубой полевая кухня, толпа голодных поселян с мисками и котелками. Аврора не просила ни о чем, не требовала его внимания. Одетая в коричневую полевую форму, она сделалась иной, перестала волновать. Столичный шарм затерся, истощился, ослабел, как истаивает печное тепло к утру. Даже знакомый запах ее тела не мог отвлечь его от неотвязных мыслей о неудачной работе.

В начале марта, когда на улице стало светлей, Отто переставил стол к стене. Теперь Аврора, заглядывая в окно, не смогла бы его увидеть. Но свет лампы под зеленым абажуром выдавал его с головой, и она заходила, и топала, и показывала…

С наступлением тепла передовая оживилась. Канонада, приближаясь или удаляясь, гудела не затихая. Но дороги вокруг Горькой Воды так развезло, что любое перемещение по ним сколь-нибудь значительной массы войск казалось совершенно невероятным. Отто ждал, когда земля просохнет, и он сможет получить новый «материал» для продолжения исследований. А пока надо бы поподробней изучить тех двоих, которые еще живы…

* * *
Гаша явилась в сумерках, одетая как днем, в белый халат и головной убор медицинской сестры. На плечи она накинула ватник – любимую одежду российских крестьян. Куртка с маленьким воротником, просто, без затей скроенная из грубой, выкрашенной в мрачные оттенки ткани, подбитая обычной ватой на неказистой, шершавой подкладке, шла ей необычайно. От Гаши пахло горячим агаром и дегтярным мылом. Отто внезапно захотелось быть безупречным, и он заговорил на немецком языке.

– Я очень жалею, сочная ягодка моя, – проворковал он.

– Конечно, – отозвалась она. – Мы не виделись несколько месяцев… Вернее, виделись, но не встречались…

Она запнулась, смутившись.

– Ты самоотверженно помогала мне, – продолжил Отто. – Не думай, будто я не оценил… Просто за всеми этими событиями…

– Я понимаю, господин Отто…

Но он не слушал ее.

– Ты добровольно взвалила на себя тяжкую ношу – уход за безнадежными больными, и ты выстояла… и они выстояли вместе с тобой. А я… я…

– Я благодарна, господин Отто…

– Нет-нет! Тебе не следует меня благодарить! За всеми этими заботами я совсем позабыл о тебе, упустил из вида.

Он поманил ее рукой, и она приблизилась. Он раскрыл объятия, и она обняла. Покорно и ласково, как прежде. Ее объятие, крепкое и мягкое, вливало в него силу, странную, необузданную, как эта чужая земля. Сила, словно непривычная пища, имела необычайный привкус, но животворила, но воскрешала. Гаша прошептала тихо:

– Мне надо сбегать домой, господин Отто. Умыться, проведать…

– А кстати, – Отто разомкнул объятия, отступил на шаг. – Хочу повидать твою семью! И к старосте Петровану имею дело. Разговор. Эй, Фекет! Заводи-ка «кюбельваген»!

* * *
Ее лицо казалось невероятно белым, белее мартовского снега в обрамлении черного платка. Кисти рук были обнажены и покрыты кровью. В правой руке она держала топор, левой сжимала обмякшее тело курицы. Женщина держала птицу вниз головой, за лапы. Курица висела над истоптанным снегом покорно, время от времени прикрывая глаза желтыми веками. В углу двора догорал высокий костер. Неприятно пахло паленым пером и свежей кровью.

– Тетенька! – позвала Гаша. – Надежда Аркадьевна!

Женщина уставила на них прозрачные, серые глаза. Отто отвернулся, не в силах смотреть на ее замкнутое лицо. Разве она нежна и податлива? Разве она искренна? Странное существо без пола и без возраста. Лицо суровое, как у монахини-миноритки[71]. Разве это женщина?

– Последняя курица, – проговорила жена деда Серафима, протягивая им левую руку. Курица дернулась, завертела головой. – Вы к нам, господин? Муж в доме. Ушел, не хочет смотреть, как я курям головы рублю. Не любит.

Она положила курицу на деревянную, бурую от крови колоду. Короткий замах, глухой стук, и куриная голова упала на потемневший, истоптанный снег. Отто поморщился, заторопился к крыльцу.

– Нешто страшно смотреть? – усмехнулась Надежда. – Это доктору-то? Да еще такому?

Отто на миг показалось, будто она пьяна, но навстречу ему из дома вышел дед Серафим, выбежали, завертелись вокруг него девочки. Смелая Леночка дергала его за полы шинели.

– Последней курице хана, так-то оно! – весело щебетала она. – Бабушки сварят похлебку, и мы накормим больных бойцов! Пленных накормим. Мы – сестры милосердия!

Петрован смутился.

– Прошу в дом! – он ухватился большой ладонью за дверную ручку, распахнул дверь. – Herr Sturmbannführer erlauben Mädchen die Kranken im Krankenhaus zu besuchen. In pödagogischen Zwecken. Und wir möchten Sie darüber informieren, aber…[72]

– Mach dir keine Sorgen, liebe… es ist so schmerzhaften Tod… das… richtig, ich bin unendlich dankbar für alles, was…[73]

Проходя через темные сени, он тихо спросил Гашу:

– Похлиебькя… милоседие… Глафьирья, was[74] милозес… милосердце?

Александра Фоминична встретила их в горнице, заговорила с Отто ласково и настороженно. Отвечала на вопросы, тщательно подбирая слова. А Отто смотрел по сторонам: все те же кружева на окнах, тот же огонек под сумрачным ликом русской Богоматери, тот же печной дух, тот же молитвенный шепоток за печкой. Гаша куда-то скрылась, но хозяин дома находился при нем неотлучно, ловил каждое слово Александры Фоминичны, внимательно прислушиваясь к ее корявому немецкому.

– Frau lustig verzerrten Worte, – улыбался Отто. – Wahrscheinlich mein Russisch ist einfach lächerlich![75]

– Вы заберете Гашу… – Александра Фоминична перешла на русский язык так внезапно, что дед Серафим вздрогнул. – Да, доля ее незавидна, но все же она лучше, чем участь этих детей… которых вы…

Дед Серафим опустил тяжелую ладонь ей на плечо, и она умолкла. Внезапно потянуло холодом.

– Можете идти на двор. Более нечего страшиться. Закончила дело. Ощипала, разделала, часть на лед убрала, часть – на завтра детям да болявым… – жена Петрована хлопнула дверью. – Эх, остались петушок да две несушки. Нешто выживем, дед, до весны? А там глядишь…

Она осеклась, глянула на Отто, сняла с головы черный платок. Отто ожидал увидеть косу, длинную, змеистую, такую же, как у большинства здешних женщин. Но под черным платком оказался другой, белый. В белом обрамлении лицо Надежды сделалось похожим на подсвеченный лампадой сумрачный лик.

Из смежной комнаты выскочила Гаша. Настороженно огляделась, замерла.

– Глафьирья, нам пора… пора… писать отчет. Работа! – он развел руками.

– Да, потрудись еще, дочка, – Александра Фоминична устало присела под окно на лавку.

Жена Петрована размашисто перекрестилась на лик.

– Наказала нас за отступничество – и поделом нам, и хватит. Оставь хоть этих детей, пощади. Избавь их от лишних страданий. Пусть живут, пусть защитят твою землю, – Надежда говорила тихо, ни на кого не глядя, рассеянно переставляя с места на место горшки на печной полке.

– Аминь, – едва слышно прошелестело за печкой.

Надежда присела на корточки, раскрыла дверцу топки, пошуровала кочергой тлеющие угольки, подбросила кизяка, доглядела, как он занимается пламенем. Огонь в печи затрещал-загудел, а Отто почудилось, будто то воет последняя мартовская вьюга…

* * *
Отто, против обыкновения, полез на заднее сиденье и потянул за собой Гашу.

– Ягодка моя сочная, – бормотал он, целуя ее. – Прости, прости, что надолго оставил тебя, что не замечал. Мне горько, поверь, горько и странно видеть, как твоя семья на свои средства подкармливает моих… пациентов. Зачем? Они в надежных руках, они служат делу рейха, а рейх заботится о тех, кто служит ему.

Гаша кивнула.

– Разве ты нуждалась в чем-то, пока работала на меня? Разве хоть раз ты была голодна?

Она отрицательно помотала головой.

– Послушай, послушай… – он снова принялся целовать ее. – Мне внезапно стало страшно. Казалось бы, из-за чего? Ну не удалась первая серия опытов. С каждым ученым случается такое и с каждым врачом. Настанет лето, оживится фронт, откроются новые возможности… Но почему, почему так тоскливо?

Он слышал ее дыхание. Оно оставалось ровным, словно он и не расстегивал ее кофточку, словно и не ласкал грудь. Но губы ее отвечали на его поцелуи, но соски отвердели, но тело отзывалось на ласки.

– Я слышал о русской тоске… я слышал, что она настигает каждого, кто решится остаться здесь надолго, но я не думал, что будет еще и страшно… Если б не ты… спасительница… помощница… Ах, прости… Я слишком долго был один…

Он откинулся на спинку сиденья, тяжело дыша, но снова ощущая прилив сил.

– Родини-ичек… – тихо проговорил он по-русски.

Она молчала.

– Я возмещу вам все затраты, – проговорил он. – Я добуду для вас и мяса, и крупы, и всего…

– Почему господин Отто снова говорит на немецком языке? – спросила Гаша внезапно. – Разве урока русского сегодня не будет?

– Хватит с меня уроков, – вздохнул Отто и осекся. Гаша сидела в уголке, чутко прислушиваясь к гулу автомобильного мотора, цепляясь за холодную дверную ручку всякий раз, когда машину подбрасывало на колдобине. Лицо ее казалось холодно-отрешенным, глаза пустыми. Только что раскрытая, распахнутая, задранная им одежда оказалась в полном порядке. Гаша смотрела в окно, вперед по ходу машины. Они уже миновали храмовую площадь и начали спуск по извилистой уличке по другую сторону холма. Рядом с колеей, по краю улицы была протоптана тропа. По этой тропе, оскальзываясь, хватаясь за колья плетня, шла Аврора.

– Мне лучше вернуться домой, господин Отто, – тихо проговорила Гаша и, не дожидаясь ответа, распахнула дверь «кюбельвагена». Фекет притормозил, и она ловко выскочила наружу. Всецело занятый Авророй, Отто не видел, как Гаша убегала в мартовскую ночь.

* * *
Аврора так и не согласилась сесть в «кюбельваген», и Отто пришлось покинуть теплый салон и отдать усталое тело на произвол ночного ветерка. Он крепко сжал локоть невесты. Под длиннополой офицерской шинелью тело ее казалось невероятно твердым, неподатливым. Всю дорогу до двора Мрии-бобылихи она молчала. Отто смотрел на тлеющий огонек ее сигареты, вдыхал знакомый аромат русских папирос «Герцеговина Флор». Наконец, когда скрипнули знакомые воротца, Отто решился заговорить:

– Ты снова куришь…

– Я и не бросала. Просто тут удалось добыть… Кляйбер помог, позаботился…

Она снова затопала валяными сапогами, и доски крыльца отозвались ей печальным гулом. Под внимательным приглядом бобылихи она скользнула в горницу. Отто задержался.

– Как быть с баней-то? – спросила Мрия.

– Сожги, – отозвался Отто и добавил по-венгерски: – Эй, Фекет! Проследи, чтобы нас не беспокоили!

– Слушаю и повинуюсь, господин Отто! – ехидно отозвалась мартовская ночь.

Силы оставили Отто внезапно, и он еще долго бродил вокруг «кюбельвагена», до тех пор, пока Фекет не запросился на окраину села в гараж.

– Отпустите, доктор, – бормотал он. – Усами ручаюсь: в такую стынь никто вас не побеспокоит. Да и патрули шастают. Зибель сам не свой, озверел. Ребятам покоя не дает. Боится, сволочь, диверсантов…

– Не дерзи, Фекет! Придержи язык… – вяло возражал Отто.

– Боится диверсантов, – не унимался Фекет. – Боится партизан наш бесстрашный штурмбаннфюрер. А чего бояться в этой рабской стране? Забитый народ, заколоченные церкви, что ни дом – то вонючий клоповник. Дрянь и нищета. Разве что нашей уродливой хозяйки можно испугаться.

– Я тоже боюсь, Фекет… – едва слышно проговорил Отто. – Лишь глупцы или умалишенные не испытывают страха и тоски, оказавшись в этих местах…

Но Фекет не расслышал его слов, потому что громко хохотал.

* * *
Аврора сидела на кровати, скрестив обнаженные ноги. На ней не было никакой одежды, лишь его старый китель прикрывал ее плечи. Отто невольно залюбовался очертаниями ее полуобнаженной груди, плоским животом, гладкими бедрами. В свете свечи кожа Авроры шелковисто поблескивала. Его невеста читала письмо, по-детски шевеля губами. Автор письма не заботился об аккуратности почерка. Неровные строчки заползали на поля, норовили загнуться книзу, сбивались в кучу. Отто присмотрелся. На обороте листа, там, где оканчивалось письмо, стоял знакомый росчерк Бианки. Аврора читала сосредоточенно, часто облизывая губы кончиком языка. Прическа ее была в полном беспорядке, будто бы она только что поднялась ото сна. Может быть, действительно спала? Тогда почему не смяты подушки и постель застелена? Отто знал, что Аврора уже заметила его, стоящего в дверях, но делает вид, будто все еще одна. Она перевернула листок, дочитала текст на обороте, вздохнула, пошевелилась. Его старый китель немного сполз с ее плеча, совершенно обнажив правую грудь, темно-коричневый напряженный сосок. Рядом с ним, в уютной ложбинке, Отто рассмотрел медальон – квадратный образок, лик русской Мадонны на золотой фольге в обрамлении сиреневых и красных самоцветов.

– Что это? – спросил Отто.

Аврора смутилась. Скомкала листок, сунула его под подушку.

– Письмо от Бианки, – ответила она. – Сегодня получила. Ждала тебя, ждала, не утерпела, принялась читать.

– Что у тебя на груди?

– Это? – она положила ладонь на образок и наконец посмотрела ему в глаза. – Это подарок мертвой русской женщины. Реликвия. Я ношу ее полгода или больше, но ты заметил ее впервые! Не странно ли это? Ты хватаешь меня на улице, тащишь в свой дом, а сам пропадаешь. Я жду тебя третий час. Хотела лечь спать, но…

– Послушай, Аврора… – Отто тяжело вздохнул.

Он снял шинель, стянул сапоги, расстегнул и бросил на кровать ремень. Он старался не смотреть на Аврору, старался двигаться по комнате так, чтобы быть к ней спиной. Хозяйка жарко натопила печь, он быстро согрелся, и ему хотелось снять рубашку, умыться. Но он чувствовал пристальный взгляд Авроры, и это смущало его.

– Ты стесняешься? Странно… – тихо проговорила она. – Я приберегла бутылку кальвадоса. Тащила с собой из самого Будапешта. Можно послать за ней Фекета…

– У меня не клеится работа. Ничего, ровным счетом ничего не выходит, – он продолжал ходить по комнате. Стянул через голову рубашку. Ему хотелось позвать хозяйку с тазом горячей воды, хотелось кофе и покоя. Покоя!

– Тут есть горячая вода… – она запнулась, подбирая нужное слово. – В чугуне… Да! В чугуне на печи. Я могу… как это?.. – Она снова замялась. – Ну как же они говорят? Могу слить тебе. Хочешь?

Теперь она стояла так близко, что Отто слышал запах ее духов.

– Позволь мне помочь… – проговорила она, и он сдался.

Прикосновения ее рук, такие привычные и такие чужие, ее дыхание, ее отуманенные страстью глаза и вздохи, и ласки ее языка. Все ее повадки, смелые, непристойно настойчивые, ставшие внезапно вновь желанными. Ее шепот, слова, которые она произносила и которые он слышал много раз в минуты их близости в Будапеште необычайно возбуждали его, делали уязвимым и податливым.

Но здесь, в России, в плену этих бревенчатых стен все сделалось иным. Аврора больше не казалась ему богоданной избранницей, и обладание ею не приносило радости…

* * *
Отто проснулся, когда в окно засматривали серые, рассветные сумерки. Печь остыла, в комнате стало прохладно, и он повыше натянул одеяло. Подушки под головой не оказалось, он заворочался, приподнялся и обнаружил, что Авроры рядом нет. Зато на смятой простыне остался исписанный листок – письмо Бианки. Отто поднес его к глазам. В скудном свете, лившемся из окна, строчки расплывались, но он сумел прочитать несколько строк. Бианка писала о будапештских развлечениях, своем новом автомобиле, планируемой поездке в Хевиз на воды. В конце письма Отто обнаружил короткую приписку, в которой Бианка признавалась, что тоскует, что устала спать одна и остро нуждается в ласках Авроры. Отто вздохнул и бросил скомканное письмо на пол. Ах, эти чудачества столичных модниц! Ах, эти игрища, флирт на грани фола!

Давешние скука и усталость снова навалились на него. Этот унылый, однообразный пейзаж за окном! Сырая, русская весна, голая равнина, серые пятна снега, разбросанные тут и там по раскисшей грязи. Одно лишь радовало его в эти дни по-настоящему: капель. Солнышко припекало, и на козырьках крыш выросли прозрачные, остроконечные сталактиты. Капли барабанили по жестяному подоконнику. Солнечные лучи преломлялись в сосульках, бросая на подтаявший снег разноцветные блики. Перестук капель перебивал прочие звуки, даже неумолчный гул передовой.

Фронт надвигался с Северного Кавказа. Война катилась к Горькой Воде на гусеничном и колесном ходу. Война маршировала в обратную сторону, с востока на запад. Иногда, ясными ночами, за восточным горизонтом, там, где протекала река Миус, можно было увидеть зарницы. Странно и чудно! Огненные сполохи, так похожие на летние зарницы, озаряли заснеженную равнину.

Отто закурил. Он вспомнил о втором выжившем пациенте, светловолосом, здоровенном парне. Ему недавно сделали операцию, и теперь он был совсем плох. Что, если и он умрет?

Настало время отправляться в больницу. Он испытывал безотчетный страх. Что если морозной мартовской ночью смерть забрала и этих парней? Вчера один из них, тощий, длинный доходяга смотрел на него ненасытными, волчьими глазами. Выкормыш бескрайней степи! Такой же непредсказуемый и необузданный, как природа этих мест. А между тем совсем недавно результаты анализов предрекали и ему скорую смерть…

Отто завернул пепел недокуренной сигареты в письмо Бианки, вылез из постели, открыл печную заслонку и бросил измятый листок на тлеющие угли. Едва он успел одеться, явилась хозяйка. От ее ватной безрукавки пахло уличным холодом и хлевом.

– А чито, Мрия, – тихо спросил Отто, коверкая слова русской речи. – Глафьирья поминет меня?

– Ась? – бобылиха бросила березовые поленья на пол перед печью и смахнула с безрукавки древесную труху. – Послать казачка? Поутру приспичило? Мало одной оказалось?

Она смотрела на Отто стеклянистыми, серо-голубыми, невыразительными глазами.

– Передай Фекету: пусть позовет. Пусть везет ее в хоспитал, а я гуляю пешим ходом…

Мрия кивнула и поспешно направилась к двери.

– …Но не сюда, женщина, в госпитал, больницу, zu verstehen?[76]

– Ферштейн, – угрюмо отозвалась Мрия. – Как не понять?

* * *
Постовой привычно приветствовал его.

– Как дела, Гюнтер? – сдержанно спросил Отто, не замедляя шага.

– Спокойно, господин Кун. Только вот…

– Что? – Отто приостановился.

– Там на заднем дворе… Мертвецы… Господин Зибель распорядился сжечь тела, но староста зачем-то оставил их до утра. Там нехорошие дела творятся, на заднем дворе…

Отто замер. Гюнтер и его пес смотрели на него с одинаковым выражением преданной настороженности.

– Хорошо! – вздохнул Отто. – Я посмотрю.

«Кюбельваген» стоял на обычном месте, в теньке под забором. Фекета рядом не было. Бросив быстрый взгляд в сторону лаборатории, Отто понял: Гаша там, на месте. Через открытую форточку струился легкий парок – его преданная сотрудница уже загрузила автоклавы. Наверное, сидит за монтировочным столом и, склонив набок головку, заворачивает лабораторные пипетки в жесткие листы пергаментной бумаги. Работает быстро, умело.

– Сноровица…

Он стремительно шел в обход лабораторного домика, мимо госпитального корпуса, мимо реакторной на задний двор, туда, где под ветхим навесом хранился заметно оскудевший к весне запас дров. Там, в сараюшке с дощатой кровлей, обитала госпитальная коняга, там, в теньке, под стеной сарая, на затвердевшей снеговой куче Зибель приказал сложить тела умерших военнопленных.

Отто обошел беленую, глухую стену госпитального корпуса. В нос ударили ароматы влажной оттаявшей земли и сладковатая трупная вонь, чуть перебиваемая запахом карболки.

Что за страна? Что за климат? Ночью, если выйдешь на двор, – трескучий мороз проберет до костей. А днем печет так, словно местная речка, треклятая Горькая Вода, впадает не в Миус, а в Средиземное море где-то в окрестностях Авиньона.

– Nein, das ist nicht der Provence![77] – приговаривал Отто, шагая через задний двор к сараю. – Перекуйка, перепуйка, переф…

– Переплюйка, вашесиятство, – проговорил мерзенький, подобострастный тенорок. – Сюда пожалте, в закуток. Тут все покойнички. Все, кого успели уморить. А двое остатних пока живехоньки, но тож доходят, в палате, в тепле. Гашенька ваша их куриным бульончиком прикармливает.

Отто обернулся. Посмотрел на странное существо в долгополой, суконной одежде.

– Мужичьишкя… – Отто стоило немалого труда выговорить это слово.

– Я… я… – был ответ.

Толстый клетчатый платок покрывал голову мужичишки, оставляя открытыми лишь украшенный огромной бородавкой подбородок и остренький нос. Глаза существа скрывали невероятно кустистые седые брови. Его сутулое, тщедушное тело подпирала сучковатая клюка. Покрытые коричневыми пятнами, перевитые синими жгутами вен кисти рук покоились на ее резном набалдашнике. Подол невыразимо грязной суконной шинели ходил ходуном. Колени существа постоянно тряслись, слабые ноги не знали покоя, переступая с места на место. Это походило на странный танец. Существо будто приплясывало вокруг своей клюки, цепляясь за нее длинными, похожими на когти, ногтями.

Отто не одиножды встречал существо в самых разных местах. В Горькой Воде каждый знал его. Мужичишка этот, круглый сирота, осел в здешних местах в начале войны, еще до прихода Венгерского корпуса. Жители села называли его просто – Нетопырьевич. Мужичишка имел справный аусвайс, по которому он назывался Иваном Петровичем Нетопыревым, уроженцем Киева. Нетопырьевич целыми днями таскался по селу, побираясь и рассказывая небылицы, а вечера проводил в бывшей школе, в кабинете штурмбаннфюрера Зибеля. Отто считал Нетопырьевича соглядатаем и безропотно позволял ему заходить даже в святая святых больницы – реакторную.

– Извольте бросить взор левее, вашепревосходительство, – приговаривал Нетопырьевич. – Мертвецы тоже нуждаются в проверке, инспекции, дезинфекции, перлюстрации после операции…

Наконец Отто увидел тела. Мертвецы лежали друг на друге, подобно дровам. Отто хорошо помнил, что больных у него было не менее тридцати человек, и, пока не наступили холода, их не торопились хоронить. Отто всегда сам констатировал смерть, но никогда не интересовался трупами. Трупы – епархия доктора Кляйбера. Отто не раз приходилось видеть и мертвецов, и раскрытые, гноящиеся раны, и препарированные трупы, но только не подобное зрелище. Мертвецы, сложенные в высокий штабель, все были обнажены, на них не оказалось даже бинтов. Тут и там торчали плохо зажившие культи рук и ног. На некоторых виднелись незарубцевавшиеся послеоперационные швы.

Рядом, запряженный в розвальни, испуганно прядал ушами больничный мерин Сивух. Он воротил седую морду от мертвецов, фыркал, беспокойно переступал копытами. Но удрать, поддавшись страху и отвращению, не мог: оглобли, сбруя, тяжелые розвальни, груз прожитых лет – не расскачешься. А бояться он уж попривык. Что же поделать, война!

Больничный сторож дед Никодимка, покуривая в кулак и посмеиваясь, беседовал с двумя бабами в темных вязаных платках. Румяные бабы похохатывали и отпускали скабрезные шуточки. Отто понимал некоторые слова, и они были не из приличных. Заметив его, бабы притихли. Одна из женщин, закрыв нижнюю часть лица краем платка, глянула на него смеющимися, зелеными глазами. Другая произнесла:

– Спроси-ка, дедуля, у него керосину. Скажи, дескать, солдатиков-страдальцев надо пожечь. Нехорошо, что они так вот который уж день на морозе под открытым небом лежат. Когда он на немцах опыты ставил, дак и те у него мерли, дак так-то их не бросали, хоронили, как положено. Пусть дозволит нам их схоронить, просто в землю, если уж пожечь нечем.

Отто не нашелся с ответом, подбирая русские слова. Из больницы явился доктор Кляйбер в шинели, накинутой поверх белого халата. На немой вопрос Отто он ответил быстрым кивком.

– Оба живы…

– А это – безобразие, – проговорил Отто, указывая на трупы. – Конечно, эти люди пленные, материал для исследований. Но мы-то христиане, в конце концов! Необходимо всех захоронить. Черт с ней, с экспертизой! Чего уж там… Эксперимент не удался…

– Требуется полная экспертиза, – ответил Кляйбер, протирая запотевшие стекла очков. – А я не справляюсь. При вскрытии первых двух тел обнаружились необратимые изменения кроветворной системы. Третий труп показал лишь функциональные расстройства. Смерть же наступила от цирроза печени.

– Да, да! Я читал ваш отчет, – рассеянно отозвался Отто.

– Я растерялся, – продолжал доктор Кляйбер. – Если проанализировать всю информацию…

– Я написал доктору Венцелю, в Вену, но ответа пока нет…

Во все время их разговора крестьянки в платках при помощи деда Никодимки грузили мертвецов на розвальни. Умаявшись, они сели на край саней. Одна из женщин вытащила из-за пазухи кожуха кусок серого хлеба, завернутого в чистую тряпицу, и они принялись есть, тщательно пережевывая корки и обмениваясь короткими замечаниями. Нетопырьевич примостился неподалеку. Он присел на широкий березовый чурбан, установив клюку между ногами. Его острые коленки ходили ходуном, на кончике длинного носа повисла капля, он весь обратился в слух.

– Посмотрите на них, – буркнул доктор Кляйбер. – Все им нипочем: и жизнь, и смерть.

– Вижу… – отозвался Отто. – И все-таки препарирование трупов слишком уж затянулось. Эти женщины правы. Надо их похоронить, если уж нельзя сжечь…

Женщины, закончив трапезу, снова заговорили о чем-то высокими, певучими голосами. Отто прислушивался к их речи, стараясь разобрать знакомые слова, но общий смысл произносимых фраз ускользал от него. А Нетопырьевич, казалось, задремал, прикрыл беспокойные глаза лиловыми веками и даже коленками перестал дергать.

– Вы слушаете меня, доктор Кун? – доктор Кляйбер положил на его плечо невесомую руку.

– Этот странный человек, – отозвался Отто, указывая на Нетопырьевича. – Что он делает здесь?

– Оставьте вы эту дрянь в покое! – Коляйбер брезгливо скривил губы. – Прихвостень нашего Зибеля, из местных. Подсматривает, подслушивает, наушничает – все делает добровольно. Платы особой не просит. Так старается, за миску похлебки.

– И все об этом знают? Даже вы?

– Даже эти женщины.

– Почему же он до сих пор жив?

Кляйбер пожал плечами.

– А это одно из местных чудес! – усмехнулся он. – Вероятно, русским все равно. Эти люди бесчувственны и твердолобы. Им безразлично!

– Или они боятся… – Отто мучительно хотелось курить. Хотелось надеяться, что табачный дым изгонит тошнотворный аромат трупного разложения.

– Им не ведом страх, доктор Кун, им неведомо милосердие…

– Позвольте! Они же люди… Такого не может быть. Не верю!

– Экий вы… гуманист, – похоже, доктору Кляйберу сделалось совсем весело. – Давненько же вы не заглядывали в больничную палату! Там родственница вашей протеже, но не ее мать, а племянница, маленькая девочка, ухаживает за солдатом. Благодаря вашим усилиям он пошел на поправку. Но видели бы вы, что происходило до этого! Девочка, ребенок, бестрепетно помогала тетке обрабатывать его ужасные раны. Вы видели их! Вы – взрослый мужчина, врач, содрогались при виде его мучений, а русской девчонке – хоть бы что! Сколько ей лет? Семь, восемь?

– Девять, – ответил Отто.

– О! Как хорошо вы информированы… – Кляйбер снова усмехнулся.

Отто заметил: доктор Курт время от времени посматривает в сторону ужасного оборванца Нетопырьевича, будто даже старается говорить громче, так, чтобы тот гарантированно разобрал каждое его слово.

– Мне хочется навестить раненых, – тихо проговорил Отто. – Нет, мне необходимо их навестить. Вы со мной?

Покидая задний двор, Отто несколько раз оборачивался. В последний раз он заметил: Нетопырьевич покинул свой пост, исчез неслышно и бесследно.

* * *
В больничном корпусе оглушительно воняло хлорной известью с примесью все того же привязчивого, сладковато-гнилостного, трупного запаха. Высокий, темноволосый солдат, тот самый парень, которого Гаша кормила с ложки, покуривал в коридоре у окошка. Завидев Отто, он скрылся за дверью одной из палат. Второго пациента не было видно, судя по всему, он так и не вставал. Отто заглядывал в каждую дверь и видел одно и то же: пустые койки, покрытые драными, запятнанными кровью и гноищем матрасами, давно не крашенные дощатые полы, зарешеченные окна и неотвязный запах смерти. Ему на помощь пришла Гаша. Он узнал ее силуэт на ярком фоне окна и окликнул:

– Глафьирья!

– Господин Отто… – на светлом фоне он видел лишь очертания, но не мог различить черт лица. – Вы искали меня?

– Не тебиа, а содатса… эээ… Außerdem Buyout nicht stellt. Schwer…[78]

– Er ist in den nächsten Raum. Mit ihm meine Helen. Herr Siebel erlaubt[79].

– Говори со мной на русски, Глафьирья, молю. Я ще не трачу надежду научиться вашей речи, – Отто улыбнулся, сделал шаг к ней, но она приподняла руку в предостерегающем жесте. Отто обернулся: в дверях палаты стоял Кляйбер. Доктор Курт за все время их совместной работы в Горькой Воде ни разу не попытался заговорить ни с кем на языке местных жителей. Доктор Кляйбер всегда говорил только по-немецки. Отто давно уже приметил, что Гаше стоило немалого труда приноровиться к его венскому диалекту. К тому же речь доктора Кляйбера была столь же стремительна, как и его походка.

– Они спят, – проговорил он. – Странно. Вчера я обследовал русского богатыря со стетоскопом. Никаких отклонений от нормы не обнаружил, учитывая тяжесть перенесенной им операции. Он должен уже вставать. Обязан. Надо распорядиться.

Перед тем как зайти в палату к лежачему больному, Отто еще раз заметил высокого солдата. Тот снова курил в коридоре и снова, едва завидев его, скрылся из вида…

Леночка сидела рядом с богатырем на клееном фанерном стульчике. Глаза ее были закрыты, на усталом личике лежала печать неизбывной усталости. Ее пальчики даже во сне крепко сжимали пустую оловянную миску и ложку, с которой она недавно кормила больного. Головка ее, склоненная набок, покоилась на плече великана, а тот едва дышал, словно страшился нарушить ее хрупкий сон.

Доктор Кляйбер вздохнул и отвел глаза.

– И так – каждый день, – шепнул он. – Приходит его кормить. Мы хотели не пускать, но Зибель… даже сердце Зибеля дрогнуло. Мужественное сердце воина… Трогательное зрелище, не правда ли?

– Да, – буркнул Отто.

– Но поразительно не это. Представьте, вот эта вот девочка, когда вырастет, превратится в одну из таких женщин, что мы видели на дворе, будет носить вязаный платок, спать с пьяным мужиком и есть хлеб над трупами своих замученных сородичей.

– Как вы сказали? – встрепенулся Отто.

– Я сказал: превратится в женщину. А что тут такого? Или я не прав?

– Вы сказали: замученных…

Миска со стуком выпала из ослабевших Леночкиных рук и покатилась по полу. Оба проснулись одновременно: Леночка и солдат. Сначала девочка опасливо глянула на людей в белых халатах, но, признав Отто, осмелела, улыбнулась, поцеловала солдата в лоб и проговорила:

– А ну-ка, миска, возвращайся назад, к Леночке! Так-то оно!

– Так-то оно! – эхом отозвался солдат.

С неизведанным ранее изумлением и совершенно позабыв об оплошности Кляйбера, Отто наблюдал за ними. А они, девочка и солдат, улыбались друг другу, пожимали руки. Неуловимые, едва заметные постороннему взору прикосновения и взгляды, словечки, улыбки, все то, что олицетворяет собой любовь, все увидел Отто Кун в тот день, в больничной палате, превращенной в экспериментальный лагерь для военнопленных. Они были близки и потому почти не разговаривали друг с другом. Им хватало взглядов, они не заканчивали фраз, обмениваясь короткими репликами. Те взгляды, те словечки оказывались красноречивей длинных речей.

Наконец солдат, смущенный пристальным вниманием Отто, подал девочке знак, и та снова уселась на стульчик.

– Мой друг лучше, он не огорчит доктор, – проговорила она, забавно, совсем как ее бабушка, искажая фразы немецкого языка.

Солдат что-то шепнул ей, но она скорчила упрямую гримаску и продолжала:

– Мой друг будет ходить, гулять, и… – она запнулась, прикрыла глаза, припоминая нужные слова.

– …и неустанно трудиться на благо рейха, – дополнил доктор Кляйбер.

Он подошел, погладил девочку по волосам, долго копался в карманах шинели, пока наконец не нашел леденец на палочке.

– Спасибо, господин, – поблагодарила девочка.

Отто наблюдал за солдатом. Тот прикрыл глаза и, казалось, погрузился в сон, но его крепко сжатые в кулаки ладони лежали поверх одеяла. Отто заметил, как девочка вытащила из-под них одеяло и накрыла им солдата до подбородка так, чтобы Отто больше не мог видеть его сжатых кулаков. Леночка все время напевала странную песенку на русском языке. Отто, сколько ни прислушивался, понимал лишь отдельные слова.

– О чем она поет? – словно угадав его интерес, спросил доктор Кляйбер.

– О каких-то хазарах… и об отмщении… странно! Такой девочке было бы куда приличней петь о куклах или любовных похождениях, а она… – буркнул Отто и вышел вон.

Нетопырьвич сидел на завалинке там, где совсем недавно Глафира кормила с ложки выздоравливающего советского солдата. Отто остановился. Нетопырьевич глянул на него подслеповатыми, слезящимися на ярком солнце глазами, поднялся, отвесил глубокий поклон. За горизонтом, неумолчно гудела передовая. Звук час от часу то усиливался, то ослабевал, но Отто почему-то казалось, что война приближается неумолимо и скоро снова настигнет их.

– Хазариин… поясь… земно… бит челом… месть… кровавья бана… – Отто старался выговаривать русские слова правильно.

– Что желает ваше сиятство?… – Нетопырьевич осклабился.

– Ich möchte in die Grube fallen. Vielleicht gibt es jetzt besser als hier…[80] – ответил Отто.

Он шел по больничному двору, то и дело оскальзываясь. Федор следил за его перемещениями внимательными, ореховыми глазами.

– Будет твоему сиятельству и ацкий жар и сковорода под зад, – едва слышно проговорил Нетопырьевич.

* * *
Над входом в реакторную повисла гирлянда сосулек. Капли талой воды, срываясь с них, барабанили в ступени крыльца. Отто шмыгнул под козырек, вставил в замок ключ. Повернул один раз, попытался повернуть еще – не получилось. Пару минут Отто боролся с замком, пока наконец не обнаружил, что дверь уже открыта. Отто прожил в Горькой Воде не один месяц и всегда, покидая свою «келью», запирал замок на два оборота. Отто потянул на себя дверь и замер на пороге, охваченный внезапным страхом. Сжатые в кулаки ладони русского военнопленного, едва живого, прикованного к больничной койке, ослабевшего, нуждавшегося в ежедневной помощи маленькой, полуголодной девочки не шли у него из ума.

«Это все Аврора, – подумал Отто. – Мне трудно сосредоточиться, потому что я слишком много думаю о ней. Ей надо вернуться в Будапешт, к родителям!»

К привычному запаху разогретого субстрата примешивался сладковатый аромат дорогих сигар. В торце коридора из подслеповатого оконца били яркие, весенние лучи, подсвечивая синеватые пряди дыма под потолком.

– Кто здесь? – крикнул Отто. Он зачем-то расстегнул кобуру и даже извлек из нее пистолет марки «Вальтер». После прискорбного случая с пленением Авроры и гибелью Эдуарда, он никогда не расставался с оружием.

– Я в вашем кабинете, господин доктор! – был ответ. – Изучаю материалы.

Зибель расположился со всеми возможными удобствами. Он сидел за рабочим столом Отто, спиной к окну и боком к двери. Лампа под зеленым абажуром освещала исписанные листы. На подоконнике стоял горячий чайник, там же в жестяной пепельнице дымила незатушенная сигара, настоящая, гаванская – Зибель был добычлив и расточителен.

– Ваша сигара… – пробормотал Отто, входя в кабинет. – Вы забыли о ней.

– Увлекся, – не поднимая головы от бумаг, отвечал Зибель. – Конечно, мне, простому солдату, многого не понять в ваших записях, но все же…

И он снова погрузился в чтение. Отто снял портупею, спрятал «вальтер» в кобуру, побросал свое добро на продавленный, пропахший карболкой диван, а сам устало опустился на стул.

– Чем вызвана проверка? – устало спросил он. – Я стал неблагонадежным?

– Слышите? – Зибель, не оборачиваясь, поднял кверху палец.

– Что? – насторожился Отто. Зибель молчал, погруженный в чтение бумаг. – Вы имеете в виду канонаду? Слышу! Но ведь весна, передовая оживилась…

– При чем тут весна? – Зибель передернул плечами. – Русские наступают! Вы читали последние сводки? Войска рейха форсируют Дон в обратном направлении. Мы оставляем Северный Кавказ. Скоро волна отступления докатится до нас. Я жду приказа об эвакуации госпиталя.

Зибель наконец обернулся. Даже стул не поленился переставить так, чтобы лучше видеть свою жертву.

– У меня сложилось впечатление, – проговорил штурмбаннфюрер, – что нас преследуют неудачи. И даже более того. Есть все основания полагать, что эксперимент не удался.

– Научные исследования – творческий процесс, – устало ответил Отто. – Не все и не всегда получается сразу. Меня удивляет другое. Там, на заднем дворе трупы. Обнаженные тела, предназначенные для кремации. Кто-то позволил раздеть их донага. Даже бинты сорваны.

– Экий вы гуманист! – улыбнулся Зибель. – Я отдал приказ Кляйберу. Он обязан изучить ливер каждого трупа и подготовить для меня отчет. Потом всех похороним, если успеем… И еще те двое, которых вы э-э-э… недолечили.

– Они выживут! – Отто вскочил и забегал по кабинету.

В буржуйке потрескивали дрова, половицы поскрипывали под тяжелыми шагами Отто. Эти звуки заполняли собой мироздание до тех пор, пока где-то совсем недалеко, может быть, на околице Горькой Воды, ухнул взрыв, за ним последовали второй, третий. Отто дрогнул, распахнул дверь в коридор.

– Не волнуйтесь, – проговорил Зибель. – Ах, как же вы стали нервны! Я, собственно, по делу пришел.

Когда по коридору реакторной застучали торопливые шаги, Отто схватил кобуру «вальтера».

– Оставьте! – захохотал Зибель. – Это друг рейха Иван Нетопырев. Уверяю вас, он не партизан.

Зибель приоткрыл дверь в коридор. За ней и в самом деле топтался сутулый человечек в длиннополой шинели и с клюкой. Он переступал с ноги на ногу, непрестанно перемещаясь вокруг упертой в пол клюки и бормотал:

– Важные сведения для ваш-ш-ш сиятства… сведения для ваш-ш-ш…

Зибель деликатно прикрыл дверь, не плотно, словно опасаясь оскорбить Отто недоверием.

Они шептались и шушукались. Отто стоило немалых усилий не прислушиваться, но ему все же удалось разобрать: соглядатай Зибеля прекрасно изъяснялся на немецком языке. Причем говорил он на том же самом прусском диалекте, что и его хозяин.

– Вы же все видели, – проговорил Зибель, возвращаясь в кабинет Отто. Штурмбаннфюрер взял с подоконника потухшую сигару, раскурил ее и снова уселся на стул. – Вы видели, – повторил он. – Как эти люди ели, болтали над телами своих мертвых сородичей. А сейчас вы убедились, как легко они могут предавать. Предавать, даже слыша разрывы русских снарядов! Это бесчувственные люди. Недочеловеки! Действительно, хороший подопытный материал и не более того… А теперь к делу: мною получена специальная директива на случай внезапного отступления. Конечно, до этого дело может и не дойти, но готовиться нужно. И доктору Кляйберу с его протухающими трупами, и вам с вашими бумагами. Отчета буду требовать каждый день. Пациентов готовьте к отправке в Польшу, в лагерь для перемещенных лиц. Оба здоровы и здесь им не место. К концу апреля мы должны оставить Горькую Воду и переместиться западнее.

– Отступление неизбежно? – немного помолчав, спросил Отто.

– Да не волнуйтесь вы так! Что вас напугало? Война? Да, на войне так бывает: фортуна вдруг поворачивается спиной. Да, сейчас русские напирают. Но чем это обернется завтра? Может статься, сюда ворвется стая обезумевших безбожников, а может, они обойдут село стороной, затеряются в бескрайних пространствах. Чего ждать от дикого стада? Не волнуйтесь! Храбрые воины рейха отстоят миусский рубеж!

И он чувствительно ударил Отто по плечу.
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Глава 9. Гаша


[image: after_title]

Поначалу Гаше приходилось действовать втайне, в одиночку на свой страх и риск. Вьюжными днями, когда сугробы подпирали подоконники ее лаборатории, когда мороз сплошь покрывал оконные стекла причудливыми узорами, она смотрела, как госпитальные санитары-венгры каждый день выносят из больничного корпуса на задний двор мертвецов. Поначалу она радовалась. Один за другим безвинные страдальцы покидали вьюжную юдоль. Многие из них были безнадежны настолько, что добродушный доктор Кляйбер нет-нет да и ронял скупую слезу, оплакивая их участь. Гаша видела мельком, как больничный сторож Никодимка зарывает в особую яму ампутированные, отвратительно воняющие гниением конечности. Проходя мимо госпитального корпуса, она слышала странные звуки, мало напоминавшие и речь человека, и человеческие рыдания. Как-то раз доктора Рерхен и Кляйбер, осушив бутылку шнапса, обсуждали «чудовищные побочные эффекты» нового препарата доктора Куна.

Гаше приносили медицинские карты умерших людей. Среди прочих обязанностей, ей было поручено готовить дела для отправки в архив, в Будапешт. Преодолевая усталость, она час за часом вчитывалась в неразборчивые каракули, писанные к тому же на чужом языке. Обилие медицинских и биологических терминов облегчало понимание текстов. Долгими, одинокими, февральскими вечерами, в вое ветра за окном ей чудился сатанинский хохот и перестук копытец. Тогда она принималась молиться, но молитвы не шли на ум. Она отвлекалась, подходила к окну и всматривалась сквозь иней, сквозь пелену метели в едва теплившиеся огоньки госпитального корпуса.

В середине февраля, когда доктор Рерхен в который уже раз пожаловался ей на усталость и недосып, она предложила свою помощь по уходу за больными.

– Милочка! – доктор Рерхен всплеснул руками. – Такие зрелища не для девичьих глаз! Впрочем, о чем я… Вам, пережившей бомбежки Киева… Но кто же останется здесь, в лаборатории? Кто станет мыть и монтировать посуду?

– Если вы дадите разрешение, господин, и если доктор Кун согласится… то Леночка, моя племянница станет помогать моей маме. Ну хоть за половинный паек… Леночка сирота, и мы нуждаемся…

– Оставьте, фройляйн! – доктор Рерхен оживился. – Друзья рейха ни в чем не должны нуждаться! Половинный паек!.. Уж с пайками-то мы разберемся.

* * *
Гаша оценила свои возможности и решила, что сможет спасти лишь двоих. Главной ее надеждой стал высокий, темноволосый парень с проблесками седины на висках. Ранение его было тяжелым, но вполне излечимым. Правда, осколок извлекли из раны поздновато и не очень аккуратно. Наверное, доктор Рерхен в тот день или сильно устал, или попросту торопился. Гаша посоветовалась с матерью.

– Сколько ему лет? – спросила Александра Фоминична.

– По виду около сорока, – ответила Гаша. – Но доктор Рерхен написал в карточке восемнадцать-девятнадцать. Странно. Вообще-то доктор часто ошибается…

– Не думаю, дочь. Не стоит недооценивать немцев. А второй?

– Со вторым проще. Ему и по виду, и по сути двадцать лет. Но у него было сложное ранение, пулевое, с глубоким проникновением в ткани…

– Им кололи препарат?

– Да…

– Попробуй заменить препарат чем-то… физраствором? Ты станешь это делать?

– Что ты, мама! Как я могу отважиться на такое! – отважно солгала Гаша.

Потянулись недели одинокой жизни, наполненной опасными тайнами и рискованными действиями. Гаша отменно хорошо могла исполнять функции медицинской сестры, и она их исполняла с прилежанием. Еще затемно она спешила в лабораторию, где делала самые неотложные утренние дела. С рассветом Гаша перемещалась в госпитальный корпус, а ей на смену заступала Александра Фоминична. С наступлением дня приходила и Лена.

Расхаживая по госпитальному коридору с лотком, полным сестринских принадлежностей, и с желтоватыми бланками листов назначений, она читала строчки из «Евгения Онегина» по памяти иногда про себя, а порой и вслух. Больные солдаты слушали ее. Просили повторить тот или иной отрывок, и она повторяла. В провонявших гноем, испражнениями и страхом больничных палатах звучал ее усталый голос:

– …Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, в глубокой мгле таится он. Нет нужды; прав судьбы закон. Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она, все благо: бдения и сна приходит час определенный; благословен и день забот, благословен и тьмы приход![81]

В те вьюжные дни, когда дни становятся все длиннее, а тепло полуденного светила обещает скорый приход весны, ей удавалось все. Пленные бойцы умирали один за другим, но ее подопечные потихоньку шли на поправку.

Он заговорил с ней в тот день, когда из его палаты вынесли последнего из обреченных на смерть. Просто крепко ухватил за руку и сказал:

– Меня зовут Костя.

– Знаю, – отозвалась она, силясь выдернуть руку.

– Я хочу встать, – требовательно заявил он.

– Вставай!

Он засмеялся, и его бледное лицо покрылось сетью серых морщин.

– А что мадьяры на это скажут, а? Прикажут тебе вкатить двойную дозу отравы, и ты вкатишь под стихотворные трели…

– Ты откуда? Из каких мест?

– Не заговаривай мне зубы, – он сплюнул на пол желтоватую слизь. – Я из Москвы, и ты не местная. Помоги! Раз уж взялась – помогай до конца.

Гаша поставила ящик с медицинским инвентарем на табуретку и помогла ему подняться.

– Эх, шатает! – посетовал он, тяжело опускаясь на кровать. – В глазах темнеет…

– Это от голода. Так-то ты почти здоров…

Он вцепился в нее темным, недружелюбным взглядом.

– Мне одному такая почесть?

– Какая?

– Выжить. Одному мне благоволишь или есть и другие?

Гаша дрогнула, метнулась к двери, выглянула в коридор. Слава Богу – никого.

– Крестишься ты умело, – хмыкнул он. – Богомолка?

– Нет…

– Идейная? Комсомолка?

– Да пошел ты…

Сначала он хохотал, запрокинув назад голову. Потом, скрючившись, давился кашлем. Наконец, истратив последние силы, боком повалился на жесткую, набитую соломой подушку.

– Поделом тебе, шпана! – фыркнула Гаша.

– Я один? Один? Ответь! – попросил он примирительно.

– Нет, есть еще в соседней палате.

– Как зовут?

– Не твое дело…

– Скажи!

Он поднял костистую руку, поманил ее. Восемнадцать лет, а лицо, словно адским пламенем опалено. Страшное лицо. Никаких чувств на нем. Лишь тоска и голод. И еще: страшное звериное желание выжить. Сердце Гаши мучительно сжалось. Как же так? За что? Страх, страдание, смерть! Не в бою смерть, не от пули. Такая смерть – быстрая да на миру – благо и почет, и нестрашно совсем. Но только не здесь, не корчась неделями, не от ядовитых инъекций доктора Отто!

– Ты не бойся и не жалей меня, – проговорил он. – Главное: не бойся, гони страх. Доживем как-нибудь до конца.

– Его фамилия Спиридонов. Зовут Владимиром. Но ему хуже, чем тебе. Пока не встает. Вас надо кормить мясом, а у меня его нет.

Костя перевернулся на спину, уставился в потолок.

– Погоди! Вот наберусь сил, мадьяров начну грызть и глодать… грызть и глодать…

Гаша смотрела на его осунувшееся лицо. Неделю назад, вдоволь наговорившись с умирающими на соседних койках, он впадал в беспамятство. Теперь просто забывался тревожным, поверхностным сном. Дела шли на поправку.

* * *
Гаша привыкла ходить по Горькой Воде, не поднимая глаз, стараясь различить под покровом снеговой пороши новые ловушки. Тем более что Никодимушка пугал ее всячески. Намекал и на волчьи капканы, и на странную смерть от удавления, постигшую местного пономаря в тысяча девятьсот двадцать седьмом году. А тут еще Леночка повадилась сопровождать ее повсюду. Зачем? Девятилетняя девочка, худенькая и добродушная, всерьез надеялась спасти от опасности, уберечь, выручить, помочь. Гаша улыбалась своим мыслям, нечаянные слезинки закипали в уголках ее глаз. Влажный вечерний туман превращал весенние сумерки в густое, непроглядное молоко, скрадывал цвета и очертания предметов, глушил звуки. Гаша осторожно ставила ноги, вглядываясь в тропу у себя под ногами. Леночка крепко сжимала ее ладонь своею. Обе не замечали преследования. Лишь получив чувствительный удар по спине, Гаша опомнилась и обернулась. Голову незнакомца покрывала округлая каска немецкого образца. Гаша обратила внимание и на немецкий ремень, щегольской, из плотной кожи. Широкую пряжку когда-то украшала свастика, но теперь она была стерта, спилена, а поверхность пряжки заново отполирована. Из-под советского ватника виднелась советская же гимнастерка. Гаша фыркнула, не сумев сдержать отвращения. На посеревшем, нечистом воротничке гимнастерки копошились вши.

– Кто вы? – тихо спросила она и повторила по-немецки: – Wer bist du?[82]

– Не тявкай, овчарка, – был ответ. – Отвечай толком – будешь жить, а нет то…

Дуло автомата больно уперлось ей в грудь. Гаша отступила, поскользнулась, но устояла. Леночка замерла рядом. По счастью, девочка благоразумно молчала.

– Кто тут есть кроме румынцев? Эсэсовские части? Ты, шалава, вышла из-за забора. Что там? Склад? Что за части? Отвечай быстро!

– В селе венгерские части… румын нет… немцы… Полроты СС… не больше… – Гаша твердо смотрела в холодные, зеленоватые глаза бойца.

– Что за забором?

– Госпиталь… Научные опыты проводят… На людях… Там военнопленные… были… сейчас живых не осталось… Вы меня убьете?

– Убил бы, да шуметь неохота, – боец усмехнулся, смерил ее взглядом. Улыбка его сделалась сальной. – Резать жалко и патронов жаль…

Он исчез в тумане. Исчез неслышно, словно бесплотный дух. Гаша глубоко вздохнула, подавляя крик, прислушалась. Где-то совсем неподалеку послышались тяжелые шаги. Кто-то безбоязненно шлепал по лужам у нее за спиной. Гаша обернулась. В густом тумане уже можно было различить большую, закутанную в платок фигурку. Клавдия приближалась к ним, осторожно ступая огромными кирзовыми сапогами. Женщина шла прямо по лужам, медленно и тяжело ступая, опасаясь оскользнуться на покрытом талой водой льду.

– Клава! – взмолилась Гаша. – Ну зачем ты! Тут недобрые люди…

– Я видела его. Он крался за вами, – отозвалась Клавдия. – Долго крался, а ты и не замечала. Вот растеряха!

Дочь деда Серафима ухватила Гашу за руку и потащила за собой, словно малое дитя.

– Стоить хоть на минутку оставить – и ты уже в беде, – бормотала Клавдия. – Растеряха… А у нас новости! Мать дел наделала! Отец сбежал со двора. Представь себе, дед испугался!

Клавдия говорила тихо, внимательно всматриваясь в туманный сумрак. Но Гаша слушала ее вполуха. И она, чутко прислушиваясь к туману, стараясь угадать в сгущающейся темноте движение. Но Горькая Вода казалась совсем пустой. Тишина висела над запруженными непролазной грязью улицами. Тишина, нарушаемая лишь грохотом дальней канонады да их хлюпающими шагами. Скрипнули воротца, и они ступили в жидкую грязь двора. Низкие оконца хаты подсвечивали колеблющиеся огоньки. В доме жгли лучину. Желтые отсветы отражались в лужах. Грязь лоснилась, будто шкура вороного коня. Клавдия, увязая в грязи, потащила Гашу мимо крыльца, через двор в сторону скотного двора.

– Посмотри, что баба Надя наделала!

– Зачем ты тащишь меня, родная? Оставь, я устала! – упиралась Гаша.

Но они уже вошли в курятник. Щелястый, выложенный булыжниками пол был сплошь усеян окровавленными перьями. Надежда в клеенчатом переднике, с окровавленным топором в правой руке и снулой, смирившейся со своей участью курой в другой стояла посреди помещения. Мигающий свет керосиновой лампы освещал залитый кровью осиновый чурбан. В углах сарая сгустился мрак. Где-то там притаились перепуганные куры. Гаша слышала, как они тихонько квохчут, как переступают когтистыми лапами по жердине насеста. Пахло керосином и кровью. Но то был дух, не гнойно-тошнотный, как в больнице, а свежий, терпкий, здоровый.

– Не всех еще перебила? – спросила Клавдия.

– Там еще с дюжину цыпляток… Надо бы в тепло, не то передохнут… – деловито отозвалась Надежда. – И петуха еще оставила. Ради яичек. А вы-то зачем здесь? Ступайте до хаты. Мне надо дело завершить.

Она приподняла левую руку, сжимавшую ярко-желтые лапки курицы. Та висела вниз головой, раскинув на стороны пестрые крылья, вертя из стороны в сторону хохлатой головой, изредка помаргивая пустыми глазами.

– Я их ощипала и положила на ледник. Двух сварила. Только ты бульон кипятком разбавляй. Сразу крепкий не давай, – Надежда говорила отрывисто, глядя куда-то в сторону, словно пытаясь что-то разглядеть в темных углах курятника. Вот она положила курицу на чурбан, вот занесла топор. Курица застыла, даже глазами перестала моргать. Гаша прикрыла глаза. Короткий удар, тихий стук, и куриная хохлатая головка падает на окровавленный булыжник.

– Ишь ты! – засмеялась Надежда. – А Серафим мой никогда не смотрит, как я кур забиваю. Жалостливый. А ты молодец! Смелая! И племяшка твоя вся в тебя.

– Она хочет покормить твоих солдат. Эх, слыша этот вой, как не тронуться умом? – мрачно проговорила Клавдия и, громко хлюпая по грязи огромными сапогами, отправилась в хату.

– Да, – подтвердила Надежда. – Хоть кого-то спасем.

– А сами? – Гаша топталась на пороге.

От запаха крови и жженого пера у нее кружилась голова, подташнивало. В животе муторно возилось нехорошее беспокойство, щедро приправленное внезапным страхом.

– Что-то мне нехорошо! – призналась Гаша. Она смотрела на хозяйку и словно не узнавала ее. Много месяцев она каждое утро, еще до света покидала ее дом и возвращалась в него уже под покровом ночной темноты. Она видела Надежду много раз. Гаше казалась, что она знала наизусть и все ее неизменно черные платки, и невзрачные, больше похожие на монашеские одеяния платья. Гаша изучила ее лицо. Правильные, незапоминающиеся черты, бледная кожа, ослепительно-чистый, гладкий лоб, сеточка почти незаметных морщинок вокруг глаз, узкие, сложенные улыбчивой лодочкой губы, отстраненный, ускользающий взгляд. Запомнила Гаша и надеждины руки с большими, широкими кистями и длинными узловатыми пальцами. Сильные, словно мужские, они проворно и сноровисто выполняли любую работу. Они никогда не знали покоя. И вот теперь, перепачканные кровью, они сжимали тело мертвой курицы. А сама она словно стала какой-то другой. Словно снизошла наземь с горних высот, где спасалась до сей поры.

– Еще бы! – усмехнулась Надежда. – Второй год кровище да гноище, иного, чай, не видала. Без перерыва, без продыху…

Ее прервал недальний разрыв. Наверное, тяжелая бомба угодила в поле, где-то за Горькой Водой. Гаша дрогнула, перекрестилась, спросила внезапно, повинуясь странному порыву:

– Почему вы решили помочь… им?

– Надоело! – в голосе Надежды звенела ярость, спокойное лицо ее исказилось гневом. – Сколь можно терпеть? Где оно, спасение? В честном кресте? В ночи тени роятся. Одни по степи ползают, в балках да оврагах ныкаются. Голодные, холодные. Надысь к отцу приползали, пищи просили, дескать, курей отдай, картохи отсыпь. Отсыплем ежели чего! А толку-то? Зачем они ворога не прогонят? Теперь другие выползли, с той стороны Миуса пришлые. Эти не просят. Только дулами в морды тычут. Предателями обзывают. А толку-то? И тоже, чай, не прогонишь, потому как родной советской власти разведчики, хоть по виду рвань и шпана. А твои-то, Гаша, подопечные, чай, воевать могли, раз до сих пор как-то живы? Так пусть и далее живут!

Надежда воткнула лезвие топора в окровавленный чурбан. Леночка подскочила, ойкнула.

– Им надо бежать, – пробормотала Гаша. – Только сил у них нет, тетя Надя. Их бы подкормить и тогда…

Надежда провела по лицу подолом фартука, словно стараясь стереть с него ярость.

– Я слила бульон в бидон, – тихо проговорила она. – Девчонкам оставила и бабе Юлке. Завтра снесешь…

* * *
Гаша перелила суп из бидона в оловянную миску, разогрела варево на буржуйке. Помешивала пальцем, чтобы не перегреть. Потом неторопливо ложку за ложкой вливала суп Косте в рот. Все скормить не удалось – больной прикрыл глаза и, казалось, уснул. Гаша поднялась, оправила белый передник, съела несколько волокон куриного мяса из миски и направилась к выходу.

– Стой! – он крепко ухватил ее за полу ватника. – А мясо где? Бульончик-то из курятины. Должно быть и мясцо.

– Тогда не спи, а рот шире открывай, – усмехнулась в ответ Гаша. – И еще. Помногу сразу нельзя. Помрешь.

И он послушно открывал рот, и делал по ее указанию не менее двадцати жевательных движений, и не клянчил добавки, когда она отбирала миску.

Потом она уходила в соседнюю палату и кормила там, и обрабатывала пролежни, и украдкой гладила шишковатую, поросшую светлым пушком голову, и величала по имени. А еще она садилась на край койки и позволяла ослабевшей ладони сжимать ее руку.

– …Придет ли час моей свободы? Пора, пора! – взываю к ней; брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Под ризой бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря когда ж начну я вольный бег?..[83] – Гаша, словно в полусне, читала отрывки из «Евгения Онегина», не заботясь о внимании слушателя. Спал ли он, грезил или бодрствовал, она знай бормотала свое, стараясь позабыть о неумолчном вое передовой.

Так прошел один день, и второй и третий. Отто затворился в реакторной, доктор Кляйбер лишь изредка выползал из анатомички, весь провонявший формалином. Доктор Рерхен бегал по двору, сыпя отборнейшим русским матом. Прыгая по непролазной грязи, он пытался отправить в тыл лабораторное оборудование и архив. Медсестры-венгерки паковали госпитальное добро. Гаша чутко прислушивалась к их разговорам. Все верно: наступление советских войск удалось приостановить. Но надолго ли? Говорили и том, что в окрестностях Горькой Воды стали появляться вражеские лазутчики. Венгры получили приказ не отлучаться из села в одиночку. Сами они ждали другого приказа, говорили о скором отходе на рубеж по правому берегу Днепра. Война возвращалась в Горькую Воду, война изготовилась к прыжку с противоположного берега реки Миус.

Леночка по-прежнему таскалась следом за Гашей по непролазной грязи до госпиталя и обратно. Она бралась за любую работу и исполняла ее с недетским старанием – мыла полы и посуду, стирала, таскала со двора дрова и воду. Лишь изредка, совершенно выбившись из сил, она пряталась под костину кровать. Укладывалась там, будто собачонка, на войлочной подстилке и засыпала среди дня на часок-другой. Из-под койки торчали ее ноги, обутые в большие кирзовые сапоги. Прибегал неугомонный Фекет, реготал на мадьярском наречии, тащил Леночку из-под кровати за ноги, надсмехался, называя ее «русской недоделкой». Леночка щурилась на бледный свет двадцативаттной лампочки и снова принималась за работу. Ее личико сделалось узким, словно сжалось, под глазами залегли синие тени.

Настал день, когда Костя поднялся на ноги и доктор Рерхен разрешил ему выйти на двор. Костя медленно прошел по больничному коридору, преодолел три ступени крыльца и уселся на завалинке. Гаша следовала за ним с миской супа в руках. Снаружи, на солнечном припеке, она кормила его с ложечки. Сначала с ней заговорил Отто. Потом явился доктор Рерхен. Этот казался совершенно довольным.

– Мы заберем его с собой в Вену, – сказал он. – Этот парень – доказательство, аргумент! Единственный из выживших!

– Есть еще и второй! – напомнила Гаша.

– Он есть, если встанет, – качал головой доктор. – А если нет…

И он махнул рукой в сторону заднего двора, туда, где в плохо отапливаемой конюшне трудился патологоанатом, неутомимый кромсатель трупов доктор Кляйбер.

Они беседовали на немецком языке, пока Костя, уперев затылок в нагретую солнышком стену, дремал. Гаша тревожно посматривала на Костю, но его лицо оставалось неподвижным.

Доктор Рерхен отошел. Костя пошевелился.

– Я не поеду в Вену, – проговорил он. – А эти… ученые доктора, если и поедут, то только в гробах.

Гаша вздрогнула.

– Ты спасала меня, – продолжал он. – Так спасай же до конца. Надо добыть оружие, и ты знаешь, где его взять.

– Не знаю… – растерялась Гаша.

– У того лощеного хлыща, – Костя раскрыл глаза и пронзительно глянул на Гашу. – У твоего сердечного друга есть пистолет. Укради его.

– Я не умею красть…

– Учись.

– Я не знаю, где он хранит пистолет.

– Пистолет в кобуре, а кобура в укромном месте, – Костя принял назидательный тон. – Найди его. Я научу, как найти.

– Я не стану. Одно дело – колоть физраствор вместо препарата, а оружие – это другое…

– Убивать все равно придется. Взять в руки оружие.

– Нет!

– Придется… Оружие должен обрести каждый. Только так добудем победу.

– Ты говоришь как политрук… – Гаша пыталась возражать, а у самой перед глазами стояла Надежда с окровавленным топором в руках.

– Я на Москве вором был, – внезапно сказал Костя. – И когда надо было спереть что, а квартира или склад велики, а цацки запрятаны бог знает куда, я их находил. Закрою глаза и ищу.

– Ты о чем это? – насторожилась Гаша.

– Укради пистолет…

Гаша уставилась на Костю так, будто видела его впервые. Глаза его были широко открыты и полны осмысленной ярости. Той самой ярости – жестокой, внезапной и всесокрушающей.

– Я не смогу… – Гаша снова испугалась.

– А ты не бойся, – попросил он. – Помнишь, ты потеряла… Что, бишь, это было? Припомни…

И она припомнила. Это случилось с месяц назад, когда Костя вышел из небытия и впервые заговорил с нею. Тогда она потеряла пузырьки с препаратом. Как обычно, заполнила шприцы физраствором, а пузырьки спрятала, не успела сунуть в топку буржуйки. И как только он догадался, едва живой, снулый, беспомощный.

– Вспомни, – настаивал Костя. – Прикрой глаза, представь себе искомый предмет. Ну!

– Сейчас? – отозвалась Гаша.

– Нет. Сейчас не надо. Ступай туда! – он махнул рукой в сторону реакторной.

– Но как я туда пойду? Зачем?

Костя усмехнулся.

– Ты же ходишь к нему. Правда?

– Когда позовет…

– Но он же нравится тебе, а теперь ему некогда. Позабыл, отвлекся, так бывает, – он снова усмехнулся лукаво, зло, с издевкой.

– Тебе не все равно? – смутилась Гаша.

– Да наплевать, конечно, – Костя зашевелился, заерзал. – Но у него есть оружие! Есть!

Объятия Кости внезапные, крепкие, возбуждающие, застали ее врасплох. Он оказался необычайно силен для умирающего. И дыхание его было горячим и чистым – совсем не таким, как бывает у смертельно больных.

– Что ты творишь? – прошептала Гаша. – Увидят! Ты выдашь себя…

– Главное, чтоб ты меня не выдала, когда уж столько сделала. Иначе зачем?

– Отпусти!

И он разомкнул объятия, снова привалился спиной к стене.

– Повтори урок, – попросила она. – Повтори!

Он глубоко вздохнул и начал.

– Закрой глаза. Представь, что ты слепа и глуха. Ну!

– Я слепа и глуха, – отозвалась она.

– Молчи! Не отзывайся! – приказал он. – Делай! Давай! Старайся! Представь вещь, которую ты ищешь. Позови ее. Как следует позови, и она отыщется. Пробуй! Старайся! Ты слепа и глуха! Ну!

Откуда берется у человека сила? Сестра Женя всегда уверяла ее, что сила обретается систематическими упражнениями: бег, зарядка, обливание холодной водой, умеренность в пище.

«Ты должна привыкнуть к лишениям. Только тогда ты станешь сильной!» – так говорила она, но Гаша не соглашалась.

«Ты должна забыть о собственных интересах во имя родины», – так уверяла ее Женя, но Гаше и это казалось странным.

Гаша перенесла утраты, приложила нечеловеческие усилия для спасения близких, привыкла к страху и постоянному сосущему голоду, притерпелась к чужому дому и прихотям Отто. Каких еще лишений потребует от нее судьба? Откуда взять ей силы? Гаша глубоко вздохнула, почувствовав, как пальцы на руках и ногах согреваются. Весеннее солнышко светило ей в лицо, покрывая свежим румянцем бледные щеки. Теплые его лучики нагрели старую, засаленную телогрейку, проникли под полотно колючего, вязанного из козьей шерсти платка, защекотали шею, обожгли губы. Солнышко слепило, и Гаша сомкнула веки. Внезапно она узрела Отто, холодного, немощного, с душой, полной нехорошими предчувствиями и сомнениями. Он тщеславно негодовал на судьбу, он жаждал любви, а сам-то любить не мог, не умел…

– Калека, – усмехнулся Костя. – Увечный.

– Ты о чем это? – сонно спросила Гаша.

– Я о твоем… любовничке. Он уж который день приезжает в госпиталь на легковушке. Так и вываливается наружу в шинели нараспашку. И пистолета при нем нет. Оружие или дома у него, или там… – Костя неопределенно махнул рукой в сторону реакторной.

– Где? – всполошилась Гаша.

– Не бойся, – Костя снова обнял ее. – Ступай в его кабинет. Сделай вид, что соскучилась, а сама поищи.

Внезапно сделалось так холодно, словно солнышко погасло. Гаша открыла глаза. Перед ними стоял вислоусый Фекет.

– Глафьирья добрюдуша, – проговорил он, коверкая русские слова. – Обнимат, целоват зюлдат сдовет…

– Пойдемте, – проговорила Гаша, поднимаясь.

Она увела Костю в палату. Шагая по госпитальному коридору, Костя тяжело опирался ей на плечо, но ступал твердо.

– Притвора! Ах, притвора! – шептала Гаша, заталкивая его в провонявшую карболкой палату. – Да ты здоровей меня, да ты….

Прежде чем упасть на матрас, Костя снова обнял ее. Крепко обнял.

– И не противно тебе, – шептала Гаша, пытаясь высвободиться из его объятий. – И не брезгуешь… Я – грязная, я – плохая… шлюха, овчарка…

– Я всякой грязи навидался, – усмехнулся Костя. – И ты не грязней других-прочих…

Поцелуи его были странны. Они и животворили, и причиняли боль. Жарко целовал он, совсем не так, как Отто…

* * *
Второй ее подопечный оказался человеком совсем другого сорта: покладистый, послушный, почтительный. Принимая из гашиных рук пищу и лекарства, всегда норовил поцеловать тыльную сторону ладони. Его запекшиеся губы постоянно бормотали одно и то же слово:

– Спасибо… спасибо… спасибо…

Она долго не решалась спросить его имя. У каждого из «пациентов» доктора Куна был порядковый номер, кличка, на которую их обязали отзываться. И они отзывались, пока могли. Но настал день, когда номер сорок два остался в палате один, и тогда-то он сказал Гаше:

– Называй меня Вовкой или Спирей – как больше нравится.

– Мы должны подчиняться приказам начальства, – ответила Гаша. – А оно считает, что у тебя нет имени.

– Тогда почему?..

Но она не дала Спире задать вопрос, нахмурила брови, приложила ладонь к его губам, и он послушно замолчал. Но стоило лишь ей отнять ладонь – он тут же ухитрился ее поцеловать.

Она носила суп обоим, обихаживала, наставляла, искажала записи о результатах анализов так, чтобы доктор Отто не считал их слишком уж окрепшими.

Спиря не пытался расспрашивать ее, домогался с одним лишь вопросом:

– Скажи мне, милая, я один выжил? Других нет?

Она отмалчивалась, печально качала головой, смотрела с грустью, как закипают слезы в уголках его глаз, и молча отходила в сторону. Так продолжалось до тех пор, пока в дело не вмешалась Леночка.

Добровольная помощница сновала по госпитальному двору с котелками и корзинками, полными пробирок. В огромных, не по размеру кирзовые сапогах, обутых на толстые носки козьей шерсти, в платке, повязанном поверх ватника крест-накрест, она сновала между лабораторным домиком и госпитальными палатами. Сосредоточенная озабоченность никогда не покидала бледного личика. Ее можно было бы принять за старушонку, но необычайное проворство движений и звонкий голосок, выдавали юный возраст. И мадьяры, и немцы относились к ней со снисходительной терпимостью, угощали галетами, совали в карманы банки со сгущенным молоком и никогда не били.

Простодушная девчонка выдала гашин заветный секрет, рассказала Спире, что в одной из палат есть еще один боец. Буйный, хваткий, высокий, смелый, красивый. Леночка рассказывала о нем взахлеб, а Спиря слушал, и светлая щетина на его щеках становилась мокрой от слез. Наконец Леночка договорилась: произнесла Костино имя. Спиря просился встать, пойти посмотреть на товарища, но Леночка со слезами на глазах умоляла его не делать этого, уговаривала прикидываться больным, немощным во избежание больших бед. И Спиря повиновался. Тихими темными вечерами он бродил взад и вперед по палате, опираясь на ее плечо, смотрел на светло-русую макушку. Она ему рассказывала о жизни в Киеве, о потерянных родителях, о бабушках и дедушках, о маленькой, надоедливой Ольке. Он ей – о том, как становится лед на большое реке Енисей, о тайге, о рыбном промысле и лесном зверье.

– Тебе бы куклами играть в самый раз, – приговаривал он. – А не тут в гнойных бинтах ковыряться. Так-то оно!

* * *
Это началось, когда на открытых солнцу местах снега не стало совсем, истек ручьями, напитал талой влагой узенькую Горькую Воду, превратив речку-переплюйку в широкий, бурливый поток. Зимняя влага ушла в черную почву полей и огородов. Лишь в затененных местах да под заборами снег еще лежал. Дед Серафим в эти дни редко заговаривал с Гашей, все время пропадая где-то в селе. Как-то ночью Гаша услышала сквозь сон короткий разговор хозяев.

– Может, пронесет, – едва слышно проговорил Серафим. – Степь широка, дорог в ней много. Может, и протопают солдатики мимо…

– Надеждиным на огород бомба упала, – отвечала сонным голосом Надежда. – Упала, да не взорвалась…

– Чья бомба?

– Да кто разберет… бомба и бомба… не взорвалась… может, и нас пронесет?

Гаша уснула с простой мыслью, что и ее, и Костю уж точно не пронесет, а потому нет смысла волноваться…

В эти дни Гаша неотступно думала о Косте и только о нем одном. И еще «вальтер» Отто не давал ей покоя. С усилением канонады работы в лаборатории прекратились, и Гаша подолгу стенографировала, помогала Отто приводить в порядок его записи и заметки. Доктор Рерхен всецело посвятил себя демонтажу оборудования, доктор Кляйбер не вылезал из анатомички. Пока ночи были морозны, он ковырялся в мертвых телах, извлекая из них и консервируя жизненно важные органы.

Несколько раз территорию госпиталя навещал Зибель. Он инспектировал демонтаж оборудования и каждый раз заглядывал в госпитальный корпус. Гаша строго-настрого наказала Спире из постели не вылезать, стараться разминать мышцы, главным образом ноги, тайно, по ночам, когда даже бдительного Федора смаривала дрема.

* * *
Гаша проснулась внезапно. Поначалу она не слышала ничего, кроме привычных звуков спящего дома. Гаша приподнялась, присмотрелась, силясь разглядеть в полумраке циферблат ходиков. Так и есть, уже половина пятого. Пора вставать. Она поднялась, сунула ноги в валяные боты, накинула на плечи шаль и отправилась на двор. Весеннюю грязь сковало ночным морозцем. Под ногой звонко хрустнул ледок.

– Кто там? – спросил чужой, надтреснутый тенорок.

– Поросенок в клети бузит. Не волнуйся, служивый, – отвечал дед Серафим.

Голоса доносились из-за угла курятника, оттуда, где плетень вплотную подбирался в беленой стенке сарая.

Гаша насторожилась. Дед Серафим разговаривал с незнакомцем, опасливо понижая голос почти до шепота, время от времени повторяя, будто припев длинной песни:

– Да опусти ж ты автомат, безоружен я! Не тыкай в грудь! Я безоружен!

– Рота эсэсовцев, говоришь?

– Рота, не больше! Да и то, тут-то в Горькой Воде, более взвода за раз не ошивается. Остальные – по хуторам рассредоточены. Да опусти ж ты автомат…

– А сам ты кто? По виду – не простой человек…

– Да я, брат, проще валенка…

– Только не в валенки обут, в сапоги хорошие. И морда сытая!

– Не тыкай в грудь, автоматом-то! Отпусти – я тебе харчей вынесу. Правда, путное все подъели, но картошка есть, свежесваренная.

– Харчей добыли, сыты, с боем взяли тут неподалеку… Мы уж и речей напутственных наслушались, и харчей хороших отведали. И пути назад нам нет. По ту сторону Миуса товарищ майор и заградотряд, – был ответ. – А впрок нашему брату только патроны нужны, и гранаты… Я оставлю тебе пару гранат. Поможешь?

– Что же я могу с парой-то гранат?

– Там склад, под горой, по-над речкой. Взорвать бы…

– Парой гранат? – усмехнулся дед Серафим. – Откуда ты такой прыткий? Почему без лычек? Или разведчикам знаки воинского различия не полагаются? Да убери ж ты автомат! Побойся Бога!

– Штрафбатовец я, батя. Ворье, то бишь. Кровью смываю многие вины перед отечеством. Но ты-то еще виноватей, не так ли? Потому как предатель…

– Автомат-то убери, судья присяжный!

– На складе-то мины, заряды детонируют и тогда…

– …и тогда сюда сбегутся каратели со всей округи и перевешают каждого десятого. Ты передавай командиру своему, что, коли через Горькую Воду надумает венгров гнать, мы поможем. А гранаты давай, давай…

– Прощай, отец. Если что – помни. Наш майор строгий человек. К стенке поставит запросто, по-свойски, а потому гранаты куда надо запузырь.

– Ступай. Мы уж пуганы… Повсюду стояли, и у стенки тож.

Затрещали, заходили ходуном жерди плетня, что-то тяжело грянулось о землю, звякнуло железо. Гаша увидела фигуру человека, кравшегося вдоль плетня с автоматом в руках. В ватнике, ушанке и подшитых кожей валенках, перепоясанный широким ремнем, он отличался от мужского населения Горькой Воды разве что возрастом – не юн, не стар, не убог, не искалечен и при всем том – мужчина.

Вот он поравнялся с Гашей, вот замедлил движение, завертел головой.

Гаша испуганно присела на корточки, скрылась за прутьями плетня. Неужто заметит?

– Вставай! – услышала она голос. Гаша посмотрела наверх. Голова в ушанке набекрень ясно виднелась над плетнем на фоне светлеющего неба.

– Эх, баба! – сказала голова.

Гаша перекрестилась.

– Зачем ты тут? – она снова вздрогнула, услышав голос деда Серафима. Сильная рука приподняла ее за шиворот и поставила на ноги.

– Я уже видела их раньше, – едва слышно прошептала Гаша. – Шныряют повсюду…

Дед Серафим перекрестил грудь чуть ниже шеи.

– Я-то, дурень, надеялся, что минет нас чаша сия. Степь широка. Думал, пройдут мимо…

– Кто пройдет, Серафим Феофанович?

– Товарищи пройдут. А они – вот они! Да со всей шантрапой, да с особистами на хвосте.

Дед Серафим тяжко вздыхал и ежился, видимо, выскочил на двор второпях. Тулуп натянул прямо на исподнее, валенки насунул на босу ногу. Теперь он стоял перед Гашей, спрятав руки в глубокие карманы тулупа. Там в овчинной глубине что-то тяжко позвякивало.

– Гранаты, – предупреждая Гашин вопрос, проговорил дед. – Дал мне гранат, разведчик.

– Станете взрывать, Серафим Феофанович?

Старик молчал.

– Дедуля? – она положила руки ему на грудь, всматриваясь в сумрак, стараясь различить его черты. От него пахло влажной овчиной, табаком и страхом.

– Ты знаешь ли, что такое штрафбат, детка? – проговорил он наконец.

– Откуда мне…

– А я слыхал. От венгров же и слыхал. Снесут все подчистую. Не станет ни Горькой Воды, ни нас с тобой, ни семей наших.

– Так-то оно… – внезапно для самой себя произнесла Гаша и тут же зажала рот ладошкой.

– То-то и оно! – подтвердил Серафим. – Солдатиков-то ты спасай по мере сил. Может, твои молитвы, да дела твои добрые помогут этому месту страшнейшего из бедствий избежать.

* * *
Склад взлетел на воздух следующим утром, в самый тихий час, когда луна спускается к горизонту и звезды в весеннем небе сияют особенно ярко. Яркая вспышка отразилась в Горькой Воде, в бурный поток шипя посыпались пылающие головешки. В селе никто и не проснулся – опустело село. Те жители, что не растеклись в страхе по окрестным хуторам, притерпелись к гулу фронтовой канонады и не обратили внимания на взрыв. Чуть позже, через пару часов, когда вся интендантская служба Венгерского корпуса, расквартированная в Горькой Воде, тушила пожар на полупустом складе боеприпасов, прогремел еще один. Взрывная волна приподняла кровлю здания школы и небрежно бросила ее обратно, походя обрушив часть внутренних перегородок. Буйное пламя объяло «мерседес» Зибеля, два мотоцикла сгорели мгновенно, будто сухие снопы.

Картину роковых разрушений описал Гаше дед Серафим, внезапно явившийся на госпитальный двор перед обедом. Он умолил доктора Рерхена отпустить Гашу до дома, ненадолго, кое-какие дела завершить. Гаша едва успела скинуть белый халат и бахилы, натянуть телогрейку, как Серафим ухватил ее за локоть, крепко ухватил, и поволок прочь с госпитального двора.

– Ах, чтоб их! – бормотал он в усы. – Бестолковые подрывники! Ишь выбрали момент для диверсии, когда ни Зибеля, ни Рейнбрюнера в штабе не было…

– Что вы такое говорите? – изумилась Гаша.

Серафим тащил ее в гору, к храму. Казалось, он не знал усталости, а Гаша уже задыхалась.

– Да что ж я говорю? Оба были в отлучке, колесили где-то по окрестным хуторам… Слышь как шумит? Фронт надвигается!

И то правда, передовая в тот день уже не гудела, как обычно. Привычный монотонный гул разбавляли вой и скрежет. Громко! Совсем близко!

Гаша припомнила, как на Серафимов двор явилась чужая баба с хутора Завьяловский. Она рассказала, будто мимо них по почтовой дороге нескончаемой вереницей на запад движутся венгерские войска, будто советская авиация бомбит железнодорожный узел, будто в некоторых местах фронт уже прорван и танки с красными звездами на броне видели на тридцать километров к западу.

– А вокруг нас какая-то шантрапа шныряет, – бормотал дед Серафим, поторапливаясь в сторону своей хаты. – Будто своих голодранцев нам мало! Вот у венгров-то… у венгров…

– Что у венгров, дядя?

– Как что? – дед Серафим остановился. Усы его топорщились, глаза сверкали от возбуждения. – Не бойцы мадьяры. Какие с них воины? А что это значит?

– Что, дядя?

– Крушить их надо по-тихому! Надо ж своим помочь! В кои-то веки!..

И он крепче сжал Гашин локоть, да так, что та ойкнула.

Оттаявшая земля налипала на подошвы сапог жирными, черными комьями. Серафим оскальзывался, старался удержать равновесие, размахивая руками и досадуя на собственную медлительность и неловкость.

Торопился он напрасно. Бабку Юлианию, Олю и Александру Фоминичну Клавдия уже запрятала в погреб. Надежда бегала под двору, отлавливая последнюю из двух выживших кур, а Леночка просто-напросто куда-то пропала.

– Я послала ее за тобой, Гаша, чтобы всем уж вместе в погреб… – качала головой Надежда. – Зря послала. Теперь не знаю, как Саше в глаза смотреть…

– Ты тоже полезай в погреб, – приказал Петрован Гаше.

– Как же так? – изумилась та. – Ты же меня на часок отпросил, дядя. Я должна вернуться…

– Куда?! – в один голос завопили Надежда и Александра Фоминична.

– А если обстрел начнется? А если атака и начнут палить почем зря? – поддержал женщин дед Серафим.

– Ах, Леночки-то нет! – всплеснула руками Надежда. – Моя вина! Я услала!

– Я должна вернуться, – упрямо повторила Гаша. – Тем более должна, а вы прячьтесь. Эй, Клава!

– Я прятаться не стану! – буркнула Клавдия. – У меня грудь широка. Весь воздух в погребе испорчу. Детям и бабке не достанется.

Громко хлюпая кирзовыми ботами, неукротимая дочь Серафима направилась к дому.

– Куда ты, дочка? – тихо позвала Надежда.

– Убью Зибеля и вернусь, – мрачно ответила та, не оборачиваясь.

– Эх, сколь же народу на свете желает убить Зибеля! – покачал головой дед Серафим. – Не могу взять в толк одного: как же так случилось, что он тут более года обретался и не помер. А ты что надумала? Отвечай, Глафира!

– Мне надо вернуться в госпиталь. Уверена – Леночка там…

Дед Серафим с недоверием воззрился на нее.

– Я заберу девочку и вернусь. Я успею! Может, пронесет, с Божьей помощью…

Словно подтверждая ее слова, за Горькой Водой грянул взрыв.

– Крупным калибром бьют, дальнобоем, – проговорил дед Серафим. – Полезайте в погреб, бабы! И молитесь. Молитесь!

Рев Ольки потонул в грохоте новых разрывов.

Из хаты, стуча ботинками, выскочила Клавдия. В руках она сжимала вилы на крепком черенке.

– Бежим, Глафира! – рявкнула она. – Торопись! Иначе и девку потеряем, и сами пропадем.

Ее тяжелая, кирзовая обувка скользила по раскисшей грязи, но двигалась она чрезвычайно проворно.

– Возьми хоть что-то, – пробормотала Надежда, вкладывая Гаше в руку свой топорик.

Гаша заторопилась следом за Клавдией.

Село тонуло в горьком дыму пожаров. Горело несколько домов. Часть вершины холма была уже снесена разрывом тяжелой бомбы, но церковь устояла. Гаша и Клавдия кубарем скатились в зловонную ямину воронки. Выбираться наверх оказалось чрезвычайно тяжело, но могучая Клавия подала Гаше черенок вил, потянула следом за собой наверх. Гаша силилась сдерживать дыхание, чтобы не пускать в легкие едкую вонь. Она старалась не смотреть на мертвые, искалеченные и обожженные тела, а Клавдия словно не замечала их.

На спуске к госпиталю им преградили путь какие-то люди, мужчины и женщины. Все они были вооружены так же, как Клавдия: кто вилами и топорами, кто поленьями.

Один мужичишка, громко вопя, тараща глазенки, тыкал в Клавдию ножом. Та вяло отбивалась вилами, приговаривая:

– Ступай до Серафима Феофановича, Мартимьян! Там у нашего двора собирается народ. Как станут славные войска освобождения в село входить – надо посильную помощь им оказать! Эй, Романовна! Надо бы хоть оружие добыть!

– Нету ружей! – был ответ. – Разве у мадьяр и венгерцев отобрать?

– Айда, Романовна! – Кладвия воздела вилы, подобно стягу. – И вы, товарищи селяне, следом ступайте. Отымем ружья! Изготовимся к бою!

И Кладия зашагала в гору, обратно к церкви, к зияющей рядом с ней воронке. Жители Горькой Воды, толпа человек в пятнадцать, в основном женщины немолодые и постарше, последовали за ней. Многие из них плакали. Гаша слышала утробные рыдания, переходившие в вой и визг, но оружие свое убогое держали в руках крепко.

– Эх, ополчились! – прошептала Гаша и поспешила в противоположную сторону, вниз по улице к госпиталю.

* * *
Окованная железом калитка в воротах оказалась приоткрытой. Гаша осторожно заглянула внутрь. Все здания госпиталя оказались целы, ни воронок, ни иных следов попаданий снарядов или перестрелки она не углядела. Посреди двора стояла трофейная полуторка. За рулем сидел эсэсовец. Второй солдат в черной форме со свастикой и круглой каске бродил вокруг с автоматом наизготовку. Ни положенного по штату часового, ни сторожевого пса Федора возле ворот не оказалось. Гаша, волнуясь, вошла на госпитальный двор. Откуда ни возьмись, явился пьяный Никодимка.

– Зачем вернулась? – усмехнулся он.

– Мне нужны «вальтер» и Леночка, – просто отвечала Гаша. – Ты не видел ли моей девочки?

– Не-е-е! Никого нету. Никого! Пусто!

– Как же пусто? – возмутилась Гаша.

– Наверна твой Отто сбег вместе с невестою, – проворковал Никодимка. – Ты слышала ли? Говорят, будто на двор Мрии бомба угодила. Вот они и подалися прочь из Горькой Воды.

– Послушай! – взмолилась Гаша. – Сюда пошла моя Леночка. Скажи на милость, будь добр, дошла ли девочка? Видел ли ты ее?

Гаше почудилось: еще немного – и она взорвется. Безудержный гнев разрывал грудную клетку. Она ослепла и оглохла. Никодимка плюхнулся навзничь, хватаясь руками за разбитое лицо. Его протащило на спине по скользкой грязи прямо под ноги эсэсовца с автоматом.

– Твоя дочь в больничных палатах, фройляйн! Ищи ее там! – усмехнулся эсэсман, пинками поднимая Никодимку на ноги.

Он говорил с трудным для понимая Гаши баварским акцентом. Она была вынуждена остановиться, чтобы разобрать каждое слово.

– А где же доктора? Кун, Кляйбер, Рерхен? – будто из вежливости поинтересовалась она.

– Да кто тут разберет? Разве не видите: нас накрывает дальнобойная артиллерия русских! Командир отдал приказ эвакуироваться, и дураки те, кто промедлил с исполнением приказа, – эсэсовец смотрел на нее пристально, с плохо скрываемым недоверием, но говорил без запинки и, кажется, не лгал.

– Моя девочка…

– Я думаю, она все еще там, фройляйн, – эсэсман махнул рукой в сторону госпитального корпуса. – И командир там, и пленные. Вы бы забрали девчонку. Право слово, нехорошо ей смотреть, как их будут подвергать утилизации.

Гаша едва ли расслышала его последние слова. Она ступила в госпитальный коридор. Доски пола оглушительно заскрипели у нее под ногами. Она замерла, прислушалась и ясно услышала каркающий баритон Зибеля. Другие голоса звучали глухо, неразборчиво, слышалась возня и лязг металла. Наконец она увидела Леночку. Девочка больше походила на кучку старого тряпья, забытую кем-то в углу возле бельевой тумбы. Гаша признала ее по выбившейся из-под платка косе. Леночка смотрела на нее, открывала рот, беззвучно произнося слова. Она таращила глаза в странном, горячечном азарте указывая Гаше на дверь в палату. Гаша опустилась на четвереньки. Она ползла по госпитальному коридору, стараясь не касаться ботинками пола и не шуметь.

* * *
Двое эсэсовцев стояли с автоматами наизготовку, Рейнбрюнер сковал Костю и Спирю наручниками, отволок в угол, усадил, отошел, встал рядом с начальником, проговорил устало:

– Лучше попросту пристрелить. Зачем они вам?

– А тела? – отозвался Зибель. – Их тела сами по себе – неопровержимый факт. Если пристрелить – надо закопать или сжечь. На это времени нет.

Гаша внимательно следила за Костей, но тот оказался молодцом. Сидел, привалившись к Спириному плечу, низко опустив голову. Даже глаза прикрыл. Спиря же, напротив, глаз с Зибеля не сводил. И любой, увидевший его, подтвердил бы: по-немецки парень не понимает ни слова.

– Леночка, ты будь тут, неподалеку. Только прячься, родная. Прячься! – прошептала Гаша.

– Не уходи… – тихонько заныла Леночка. – Я с тобой!

– Ты должна их охранять, слышишь? Охранять! Они болявые!

Опасаясь новых возражений, она сунула Леночку в бельевую тумбу и поспешила к выходу из госпитального корпуса. На дворе оказалось пустынно. И Никодимка и эсэсманы куда-то запропали. За забором гремели одиночные выстрелы, слышалась какая-то возня. Где-то вдалеке гудели двигатели. Гаша побежала в сторону реакторной.

* * *
Впервые оказавшись в реакторной, Гаша долго принюхивалась и прислушивалась. Наконец она решилась пройти по затоптанным, скрипучим доскам коридора. Она шла, заглядывая в каждую дверь. В реакторной царил хаос, как после поспешного бегства. Часть оборудования уже была вывезена. Остальное – все, что невозможно было увезти, – переломали, перебили, раскурочили. Под ногами скрипело битое стекло, за ботинки цеплялись завитки упаковочной стружки. Вот и кабинет доктора Куна. Здесь по-прежнему царит полный порядок, и даже зеленая лампа не погашена.

Она вышла на середину комнаты и, зажмурив глаза, попыталась представить себе пистолет. Черный, блестящий, в коричневой потертой кобуре. Отто снимал его вместе в портупеей и бросал на диван, на скамью в предбаннике, на кровать – куда придется. Гаша глянула на диван, на груду тряпья, сваленную на него. Поверх солдатских одеял лежал овчинный тулуп, тот самый, который Отто носил в самые лютые холода. Из-под одеял до самого пола свисал черный ремень портупеи. Гаша кинулась к дивану, потянула за ремень. «Вальтер» глухо ударился о давно не мытый пол. Гаша сунула кобуру за пазуху. Надо бежать! Скорее в госпитальный корпус… Нет! Сначала проверить, заряжен ли. Она расстегнула кобуру, долго рассматривала пистолет, вертела и так и эдак. Наконец, уже почти отчаявшись найти решение, снова прикрыла глаза. Вот пистолет у нее в руке, вот она снимает его с предохранителя и делает серию выстрелов. Пули ровно, одна к одной ложатся в мишень, стреляные гильзы отскакивают в сторону. Патроны кончились, надо перезаряжать. Гаша открыла глаза. Неуловимое движение, и магазин пистолета у нее в левой ладони. Через ряд отверстий видны пули – магазин полон. Гаша успела поставить магазин на место и сунуть «вальтер» в карман, когда в кабинет вошел Отто.

– Глафьирья? – он казался смущенным. – Ты здесь? Зачем? Напугана?

– Да…

– Не стоит. Но лучше тебе идти прочь, в госпиталь… пожалуста…

Гаша смотрела на него в растерянности. «Вальтер» согрелся в ее руке и оттягивал карман. Внезапно грянула автоматная очередь. Ей отозвалась вторая. Что-то затенькало на низких тонах. Наверное, пулемет. Стреляли не так уж далеко, на окраине села.

– Прячься, миля Глафьирья! – попросил Отто. – Прячься, ягодка, прошу!

Он схватил Гашу за локоть и принялся оглядываться в поисках убежища. Но из крупной мебели в его кабинете были лишь стол, диван и шкаф для бумаг с остекленными дверцами. Отто сжимал Гашу в объятиях, вертел головой, в глазах его стояли предательские слезы.

За шумом перестрелки они не услышали шагов Авроры. Она закричала, в ее словах слышались и страх, и ревность, и справедливый упрек. Гаша наблюдала за ней вполглаза, всецело занятая предохранителем «вальтера». Предохранитель звонко щелкнул, но ни Аврора, ни Отто не услышали этого, всецело занятые друг другом.

И вдруг Гаша вновь увидела образок – лик Богоматери на золотой фольге в обрамлении рубинов и аметистов. Но Аврора вцепилась ей в косу и дернула. Гаша, взвыв от боли, ударила Аврору по лицу рукояткой пистолета. Превозмогая боль, смаргивая предательские слезы, метила расчетливо в переносицу и не промахнулась. Не ожидавшая сопротивления соперница снопом рухнула на пол.

Гаша наклонилась, внимательно, будто зачарованная, посмотрела, как стекают струйки крови из рассеченного лба на пол по вискам, ухватилась за образок, дернула. Тот не поддавался. Совершенно позабыв об Отто, Гаша попыталась перегрызть кожаный витой шнурок зубами. Но неожиданная боль сковала ее, заставив разомкнуть зубы. Ухватившись за косу возле затылка, Отто вынудил ее подняться на ноги.

– Wilder rock! Stola mein Gewehr![84]

По щекам Гаши потоком лились слезы. Она беспорядочно махала руками, пытаясь вывернуться. Пистолет с глухим стуком упал на пол.

Отто несколько раз ударил ее по голове кулаком.

– Фашист! Гадина! – голосок звенел, подобно дверному колокольчику.

Гаша подняла голову. Сначала она увидела черное дуло пистолета, а потом огромные, неизбывной небесной синевы глаза. В дверях кабинета стояла Леночка. Девочка держала пистолет обеими руками, да так ловко, словно перед этим долго упражнялась на стрельбище.

– Не промахнись, родная! – прошептала Гаша. – Что угодно, только не промахнись!

Отто упал замертво после первого же выстрела. Но Леночка продолжала палить. Оконное стекло брызнуло осколками. Со стороны улицы, где-то совсем рядом с больничной оградой, снова ударила короткая очередь. Аврора вскочила на ноги, кинулась к окну – и была такова. На острых краях разбитого стекла повисли лоскуты ее одежды.

– Убежала, трусиха! – хладнокровно проговорила Леночка.

* * *
Прежде чем покинуть кабинет Гаша удостоверилась: Отто мертв. Еще пару минут заняли поиски запасной обоймы. Гаша перезарядила «вальтер», сунула его в карман, схватила Леночку за руку.

– Бежим, родная!

– Только я с тобой, с тобой, с тобой… – приговаривала та, быстро перебирая ножками.

Они спешили через двор к госпитальному корпусу. Свежий снежок уже превратился в ледяную корку. За забором по-прежнему глухо тарахтело и ухало. Леночка прикрывала голову свободной рукой, но ни разу не оскользнулась, и не заплакала, и не забоялась!

В госпитальный корпус вошли крадучись, прижимаясь спинами к холодной стене. Гаша прислушалась. Все делала так, как учил Костя. Прикрыла глаза, чтобы увидеть. Заставляла себя оглохнуть, чтобы услышать. И она увидела, и услышала. Костя и Вовка были там, и еще – враги. Врагов больше. Сколько их? Гаша втянула носом воздух. Она слышала свое дыхание и биение сердца. Один, два, три, четыре. Зибель и Рейнбрюнер. Имен остальных она не знает.

– Мы станем зверями, чтобы вас убить. Мы вцепимся в вас когтями, мы порвем вас зубами… – Гаше чудилось, будто Леночка говорит это вслух, и она зажала ей рот ладонью. Но голос девочки продолжал звучать так внятно, словно ему ничто не препятствовало.

– …Мы сожжем ваши тела и развеем по ветру. Не останется вашей памяти, не останется могил. Никто не заплачет о вас…

– Перестань же, родная! – прошептала Гаша, и голосок Леночки умолк.

Рядом с входом в палату стоял старый ларь. В него венгры-охранники складывали грязные бинты.

– Полезай в ларь и сиди там, – приказала Гаша, и Леночка повиновалась.

Дверь в палату оказалась распахнутой. Одну из створок подпирала обшарпанная тумбочка без дверей. Гаша притаилась за ней, вытащила из кармана «вальтер», прицелилась. В магазине восемь патронов. Эсэсовцев четверо. Ну что ж, на каждого по два, для верности…

Гаша слишком поздно расслышала шаркающие шаги и перестук клюки. Она не успела обернуться. Мир померк, исчез, растворился в чернильном небытии. Звуки отдалились, но не исчезли совсем.

Где-то вдали ухали разрывы, слышался тявкающий баритон Зибеля, что-то мерно постукивало, отбивая рваный ритм. Под аккомпанемент странного хохотка где-то рядом подвывала Леночка.

– Гашенька, родненькая… – стонала она. – Очнись, миленькая…

– Ты цела, девочка? – прошептала Гаша.

– Цела, – Гаша услышала знакомый Леночкин запах, почувствовала на щеке прохладное прикосновение. – Я здесь, родненькая. Мне стра-а-ашно!

– Чего вдруг? – Гаша попыталась пошевелиться. Голова отозвалась страшной болью.

– Он тебя по голове палкой тюкнул, – сообщила Леночка. – У тебя на голове шишка.

– Сиди тихо! – прошептала Гаша.

Теперь она понимала, почему так темно. Наступил вечер, а света в госпитальном корпусе не зажигали, да и упала она ничком, лицом вниз. Немало труда стоило приподнять голову и осмотреться. Прямо перед собой она увидела распахнутую дверь палаты.

– Он забрал пистолет, – пояснила Леночка. – Я не высовывалась.

– И теперь сиди тихо… сиди… – и Гаша поползла к входу в палату.

Нетопырьевич по обыкновению приплясывал вокруг своей клюки. Двое эсэсманов под присмотром Зибеля совали в жарко пылающую топку буржуйки смятые листы. Рейбрюнер сидел на табурете, широко расставив ноги. Голенища его начищенных сапог отражали языки пламени.

– Доз-з-звольте обратитс-с-ся, вашесият-т-тство, доз-з-звольте, – щебетал Нетопырьевич, аккомпанируя себе клюкой.

– Was willst du, Greis?[85] – рыкнул Зибель.

– Спешил на помощь вашему сиятству… – бормотал Нетопырьевич, брызгая слюной. – И страх превозмог, и пуль сумел избегнуть. А что на улицах творится! С-с-светопреставление! Ад!

– Was?[86]

Внезапно Нетопырьевич откинул в сторону клюку и вскочил на шаткий столик, стоявший посреди госпитальной палаты.

– Was für ein Zirkus? Runter![87] – рявкнул Зибель.

Нетопырьевич не слышал его. Они бил чечетку. Тяжелые, покрытые коростой грязи ботинки в немыслимом темпе барабанили по поверхности стола. Хлипкие ножки кренились вправо и влево, угрожая уронить незадачливого танцора.

Рейнбрюнер достал из кобуры «вальтер». Точно такой же Гаша совсем недавно держала в руке. Имела, да потеряла… Она заметила, как Костя зыркнул в сторону пистолета. Наверное, Зибель думал, что русские парни скованы наручниками, что оковы их надежны. Но Гаша, чуть не вскрикнула от радости: Костя просто держал Вовку за руку, делая вид, будто прикован. Делая вид!

Костя прямо и неотрывно смотрел в глаза Гаше. Он видел ее, он установил с ней связь, он приказал ей. Гаша взялась обеими руками за ножки ветхой тумбочки. Ее предстояло подняться на ноги и бросить тумбочку. В кого? Это она должна была решить по ситуации, а лучше всего в Рейнбрюнера. У него пистолет – оружие, которое необходимо отобрать. Отобрать, чтобы выжить. Убить, чтобы жить самим.

Первый выстрел грянул внезапно. Во время танца Нетопырьевич не вынимал рук из карманов шинели. Так и вертелся, так и топотал, словно рук у него вовсе нет. Но вот ветхий стол снова, в который уже раз, качнулся. Руки Нетопырьевича выскочили из карманов. «Вальтер» дохнул пламенем первый раз, второй. Зибель, высоко вскинув ноги, завалился на спину. В середине его лба темнело ровное, слегка окрашенное красным, отверстие. Гаша не помнила, как поднялась на ноги. Зато она видела, как ветхая тумбочка разваливается на куски, угодив в плечо Рейнбрюнера, как тот теряет равновесие, как стреляет и как промахивается. Гаша видела и Костю. Тот повалился на Рейнбрюнера сверху, сжав в кулаке браслет наручника. Она видела бьющую фонтаном кровь. Она слышала гортанные выкрики и хрипы эсэсманов. Она зачем-то считала выстрелы и, досчитав до десяти, безнадежно сбилась.

Гаша кашляла, размазывая по щекам невольные слезы. Она забилась в уголок, за металлическую, облупившуюся спинку койки и сидела там, подтянув колени к груди.

– Надо спрятать их, – хрипел Костя. – Эй ты! Помогай!

И Нетопырьевич помогал. Он подобрал свою клюку и, тяжко опираясь на нее, вместе со Спирей управлялся с трупами. И Костя, и Спиря скинули госпитальные полосатые одежды, сорвали с эсэсовцев обувь и брюки. Рыча и отплевываясь, Костя зубами срывал с кителей знаки свастики. Добротная ткать трещала и рвалась. Потом они, не мудрствуя лукаво, заталкивали мертвые тела под кровати.

Из коридора приползла Леночка. Она обхватила Гашину голову ручонками. Она целовала Гашу, терлась мокрыми щеками о ее руки, приговаривая:

– Бедная моя Гашенька! Бедная моя…

– Леночка, умоляю, беги домой! Ступай к бабушке. Теперь надо ее защищать.

– А ты?

– Я… Провожу бойцов на фронт и пойду следом за тобой. Слышишь? Кажется, обстрел прекратился. Беги же! Или ты боишься?

– Я?!

И Леночка вынеслась из палаты, громко стуча сапогами.

* * *
Перестрелка началась внезапно. Глухо ахнуло противотанковое ружье. Через мгновение ему отозвался оглушительный хлопок. Затрещало пламя. Его багровые отсветы заиграли на оконных стеклах в госпитальном коридоре. Под аккомпанемент автоматной очереди истошно завопил человек. Спиря, пошатываясь вывалился из палаты. Следом за ним потащился Нетопырьевич. Костя замешкался. Он уже стащил с Рейнбрюнера сапоги и теперь натягивал их на свои босые ноги.

– Постой… Я помогу…

Гаша подошла к нему. Закусив губу, сосредоточенно натягивала сначала один сапог, постом другой. Она избегала его взгляда, а он смотрел на нее так, словно обыскивал.

– Божье благословение на тебе, – внезапно проговорила она.

– Чего ты хочешь?

– Я просто надеюсь.

– Не надо! – отрезал Костя. Он вскочил, подошел к двери, взялся за ручку двери, но почему-то не выходил.

– Я просто стану надеяться, – угрюмо заявила Гаша. – Тупо надеться. Как надеялась, что выживут Оля и Лена. И они до сих пор живы. Когда болела мама, я надеялась, что она выздоровеет. И мама до сих пор жива. Когда казалось, что не выжить, я надеялась… Я буду молиться и верить… – тихо произнесла она. – Веру не умаляет даже война.

Костя отпустил дверную ручку, повернулся, сделал несколько шагов назад, стал с ней лицом к лицу, неожиданно произнес:

– А глаза-то синие…

– Серые, – поправила Гаша. Она никак не могла разобраться, сердится он или нет. Глаза его были подернуты туманной поволокой, как в те дни, когда он балансировал между жизнью и смертью.

– Косичка… – он протянул руку, прикоснулся к ее волосам, к растрепанной косичке, змеящейся за левым ухом. – Я не могу уйти так… а вдруг навсегда, а? А вдруг больше не свидимся…

– Не бойся, – шепнула она. – Мы не умрем. Мы будем жить вечно!

За стенкой хаты слышались чьи-то торопливые шаги, беготня. Звуки разрывов сменились автоматной трескотней.

В палате и на улице, за окном, стало совсем темно. Темнота разговаривала с ними незнакомыми, грубыми голосами. Темнота ругалась матерно и громко стучала сапогами.

– Ой хтой-то? – спросил плаксивый голосок. – Смотрит-ка, товарыщ лейтенант…

– Не вопи, Коляда! – ответил ему показавшийся знакомым Косте голос. – И чтоб без баловства мне, слышь? Всех кого отловите – на двор к стеночке, но не стрелять без особого распоряжения! А ты кто таков? Ах, батюшки…

– Что, Сан Саныч, разве партийные идея дозволяют креститься? – услышали они голос Спири. – Так-то оно!

Костя дернулся:

– Сан Саныч?

– Так точно. Откуда меня знаешь?.. Ты, что ли, Липатов? Восстал из мертвых? А это кто с тобой?

– Ты бы ушел, а? – проговорил Костя. – Я сейчас…

– Отвечать по уставу! – взревел Сан Саныч. – Чего валандаешься? Становись в строй, сержант!

Костя распрямился, глянул на нее.

– Ты меня спасла. Теперь проси чего хочешь – все исполню, но сначала нам надо закончить войну. Надо прогнать их дальше, на запад. Откуда пришли – там пусть и живут.

– У нее Женькин образок. Уж не знаю, как она его заполучила…

– Ты о ком? О той женщине рыжеволосой?

– Да…

– Я найду образок и принесу тебе. Только не знаю когда… Я вернусь. Жди меня здесь или в Киеве. Я найду тебя.

Гаша слышала, как прогрохотали его шаги по доскам госпитального коридора. Слышала окрики и брань на дворе. Изредка где-то в отдалении хлопали одинокие выстрелы, а она все сидела, не в силах преодолеть странное оцепенение. Леночка явилась к ней, будто сонный морок, взяла за руку, что-то говорила сначала быстро и жалобно, потом медленно и тревожно. Наконец она уговорила Гашу подняться на ноги, вывела на улицу.

Они медленно побрели в гору, к центру села, туда, где над островерхими крышами хат возвышался купол церковной колокольни. Земля, сотрясаемая разрывами тяжелых снарядов, дрожала у них под ногами. Но снаряды ложились по ту сторону холма. Там, где сбегала к берегу Горькой Воды узкая и извилистая, огороженная с обеих сторон плетнями уличка. Где-то там, скрытая дымными облаками разрывов, стояла хата Серафима Петрована.

– Только бы они сидели в погребе… – бормотала Гаша. – Только бы не вылезли наружу. Господи! Сделай так, чтобы они не смогли вылезти из погреба…

Гаша старалась не смотреть по сторонам. Она видела лишь церковный купол, увенчанный перекошенным крестом на фоне дымных облаков.

– Я их оставила в погребе, когда побежала за тобой, – бормотала Леночка. – Я сбежала без спроса. Теперь баба Надя меня точно побьет.

* * *
Легкие наполнились пороховым смрадом. Гаша перевязала платок так, чтобы закрыть шерстяным полотном нижнюю половину лица. Леночка давилась кашлем, но не отставала. Они прокладывали себе дорогу в непроглядном чаду. Сделалось так темно, словно на Горькую Воду пала вечная ночь. Они миновали соседскую хату, Гаша опознала ее по вырезанному из жести петушку, украшавшему конек крыши. Ниже по склону слева от них зияла пустота. Там не было ничего, ни остова дома, ни руин. Двор Петрована оказался чисто выметенным взрывной волной. Ниже по склону, на месте дома соседей, курилась пороховым смрадом огромная воронка. Поваленные на землю плетни дотлевали. Тут и там откуда ни возьмись возникали языки пламени. Гаше почудилось на миг, будто это черти из самой преисподней высовывают свои огненные языки. Повинуясь странному наитию, Гаша повернула налево, рискуя подпалить подол, она перебралась через тлеющий плетень. Леночка неотступно следовала за ней.

– Ту думаешь, это Петрованов двор, а? – приговаривала Гаша. – Ты уверена, Леночка? Я не узнаю его, не узнаю…

Все вокруг переменилось до неузнаваемости. Где-то был курятник, где-то – выкрашенное голубой краской крылечко, где-то – летняя кухня. Они бродили рука об руку в чаду и пламени, лица их почернели, глаза слезились от едкого дыма. Леночка давилась кашлем, и Гаша стала подумывать о том, чтобы отвести племянницу на церковный двор. Там, на вершине холма, наверное, и дышалось легче. Внезапно Леночка вскрикнула и запрыгала на месте.

– Что? Что с тобой?! – всполошилась Гаша.

– Подо мной доска, доска, доска!!! – кричала Леночка.

Огромные, не по размеру, ее кирзовые сапоги издавали странный грохот. Гаша огляделась по сторонам в поисках хоть какого-нибудь инструмента. Наконец нашелся заостренный с одного конца обломок доски. Сама не своя, Гаша принялась отгребать в сторону землю с того места, где только что прыгала Леночка. Наверное, девочка помогала ей. Гаша все время слышала ее голосок, хрипло произносивший одну и ту же фразу:

– Палка-копалка, откопай бабушку и Олю… Палка-копалка, откопай бабушку и Олю…

Гаша отгребала землю доской до тех пор, пока не наткнулась на оловянную дверную ручку. Дверь погреба завалило слоем земли толщиной сантиметров двадцать. Гаше и раньше приходилось спускаться туда. Деревянная лестница уходила круто вниз, в подземелье. Даже в летний зной там царила прохлада, даже при открытой двери там было трудновато дышать. Гаша несколько раз дернула за ручку. Дверь не поддавалась. Леночка снова начала кашлять. Гаша в отчаянии несколько раз ударила доской по двери погреба. Глаза ее ослепли от слез, но она не понимала, что плачет. Она будто наяву видела Александру Фоминичну и Ольку, и сумрачный лик Надежды предстал перед ней. Она слышала молитвенный шепоток бабы Юлки…

– Помогите же мне! – взмолилась Гаша и что есть мочи снова дернула за ручку.

Дверь погреба шелохнулась, но не поддалась. Гаше почудилась, будто кто-то помог ей, будто подтолкнул крышку изнутри.

– Скорей, Леночка! Помогай!

Гаша схватила доску, просунула острый ее конец в щель. Леночка тянула крышку кверху. Так общими усилиями им удалось откинуть крышку погреба. Они увидели протянутые к ним две пары рук: нежные и тонкие Александры Фоминичны и большие, костистые ладони Надежды Петрован.

– Эх, дела скорбные! – проговорила Надежа, вылезая наружу. – И под землей ад, и на земле – ад…

* * *
Леночку, Олю и старую Иулианию отвели в храм. Там временно расположился госпиталь войсковой части РККА, там вкусно дымила полевая кухня, там потерявших кров поселян кормили перловой кашей.

Гаша, Александра Фоминична и Надежда до рассвета следующего дня бродили по селу и его окрестностям, надеясь найти хоть какие-то следы Клавдии и ее отца.

Гаша еще раз повидала Костю и Вовку. Они были одеты в малоношеную форму венгерской интендантской части, но в советских пилотках со звездами, без знаков различия. Вооруженные одними лишь лопатами, они вместе с другими бойцами по колено в грязи рыли за речкой ров. Не удалось обменяться и парой слов.

На следующее утро они, смертельно усталые, вернулись в храм.

– Не найти нам их, – просто сказала Гаше Александра Фоминична. – Сгинули оба. Надежда, как и положено ей, пусть надеется. А я так думаю: разнесло обоих бомбой по белу свету. Думаю – нет больше обоих. Не увидим их живыми…

В церковном притворе было сумрачно и тихо. Девочки спали, Иулиания сидела над ними, сложив на коленях большие, как у Надежды, ослепительно-белые руки. Надежда кулем осела на пол рядом с матерью. Лицо ее исказилось рыданием, но слез Гаша так и не увидала.

– Что будем делать, мать? – прошептала Надежда. – Как дальше жить?

– Да ты только живи, – тихо отозвалась та. – А уж как – то Господь укажет…

Иулиания сняла с головы широкий серый плат. Блеклое серебро кос рассыпалось по ее сутулым плечам. Дрожащими от напряжения руками она расправила серую ткань платка, укрыла им свою неюную дочь, повторила тише прежнего:

– Живи, Надежда, как Бог положит…

И эхо под куполом храма троекратно повторило ее слова.
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Аврору разбудил ужас. Сильная, неумолимо властная рука ухватила ее за горло, сжала так сильно, что уши заложило. Потом что-то больно ударило в голову. Она вскинулась, села на кровати.

– Чертов портрет… – пробормотала Аврора.

Она взяла с подушки обрамленную в красивый багет гравюру и отшвырнула ее в сторону. Вокруг царила кромешная мгла. Аврора ощупью нашла спички, зажгла свечу. Плотно заставленная мебелью комната казалась складом антикварного магазина. Месяц назад Бианка переселилась из Пешта к ней, в Буду, на улицу Фазекас. Притащила с собой все, что смогла увезти. Теперь приходилось лавировать между стульями, столиками, банкетками и резными этажерками. Старинный, красного дерева круглый стол был весь уставлен вазами, статуэтками, подсвечниками, ларцами. Матовая бронза и белое серебро отражали пламя свечи. В углу, возле окна, в чугунном чреве буржуйки еще не догорели дрова. Красноватые блики плясали в зеркале паркета. Аврора добралась до окна, отодвинула в сторону черную штору светомаскировки, выглянула на улицу. Мостовая, сколько видел глаз, казалась пустынной, но странный грохот, разбудивший Аврору, не умолкал. Казалось, будто где-то невдалеке рушится большой дом. Она постояла у окна, прислушиваясь. Ей сделалось зябко. Аврора прикоснулась к чугунному боку печки. Надо бы дров подбросить, но для этого необходимо пройти через две нетопленые комнаты в прихожую. Там хранился небольшой запас дров. Топлива могло хватить на пару дней, но это при условии, что будет обогреваться только одна из трех комнат – спальня. Раз в три дня они топили кухонную печь и готовили себе пищу. Прислуга, Мария Немет, месяц назад подалась на родину, в пригородную деревню Пенешвар. После ее внезапного отъезда Авроре приходилось припоминать давно забытые навыки. Впрочем, со второй попытки ее паприкаш получился совсем не дурен.

Ах, как не хотелось покидать теплую спаленку, идти через две выстуженные комнаты, нести, прижимая к груди шершавые, холодные поленья! Аврора подняла свечу повыше. Бианка успела расставить на одной из этажерок книжки в коленкоровых переплетах. Золотое тиснение блеснуло в свете свечи.

– Бела Балаж, Генрих Гейне, Бальзак, Плутарх, – Аврора читала вслух. – Какая ерунда! Все в огонь!

Она сгребла с этажерки книги, не выпуская из левой руки подсвечника, споткнулась о пуфик, потеряла равновесие. Тома рассыпались по полу.

– Ну вот и хорошо! – приговаривала Аврора, раскрывая топочную дверцу.

Печь обдала ее приятным теплом. Аврора втянула ноздрями знакомый запах. Пахло березовым дымом и золой, пахло Россией, пахло Горькой Водой. Аврора совала в чрево печи тома целиком. Коленкоровые золоченые обложки плохо горели. Аврора вернулась к этажерке. Там, на нижней полке, стояла недопитая бутылка кальвадоса. Аврора вытащила пробку, сделала пару судорожных глотков, остатки выплеснула в печь. Синие язычки заиграли на корешках книг. Аврора протянула руки к огню.

– Что ты делаешь? – услышала она голос Бианки.

– Жгу книги, грею тело… – нехотя ответила Аврора.

– Прости…

– За что?

– Я задержалась. Надо было добыть хоть что-то из еды. Я выменяла кольцо с аметистом на бутылку шнапса и вот это…

Аврора наконец обернулась к ней. Ах, Бианка, Бианка! Ну где же она взяла эти ботинки? Даже мужиковатая Мария Немет в провинциальном Пенешваре не видывала такого убожества! Кузина обчистила интендантский склад, не иначе! А Бианка уже протягивала ей завернутый в пергамент французский батон и большую банку консервированных оливок. У Авроры болезненно сжалось сердце при виде ее обветренных, покрытых цыпками рук.

– Прости меня, – повторила Бианка. – Я не смогла добыть мяса. Да и хлеб черствый… Но что же делать? Другого нет!

– Я боялась, мне было страшно без тебя. Снова снилась Горькая Вода. А потом меня разбудил взрыв… Как будто полгорода обрушилось в Дунай.

– Мост Эржебет взорван, – устало проговорила Бианка. – «Скрещенные стрелы»[88] вместе с подразделениями Черного генерала[89] оставили Пешт. Слышишь? Они строят баррикады на улицах. Ждут русских, готовятся к штурму. Главная баррикада на набережной у Цепного моста. Если не удастся сдержать русских, Цепной мост тоже взорвут…

Словно подтверждая ее слова, неподалеку ухнул новый взрыв. Оконное стекло в соседней, нетопленой комнате со звоном разбилось. Бианка кинулась туда, позабыв прикрыть за собой дверь. В спальню потянуло сырым, промозглым холодом. Запахло гарью. Аврора вскочила, кинулась прикрыть дверь. По щекам ее катились слезы. Надо было бежать вместе с Марией Немет в Пенешвар. По крайней мере там им не пришлось бы голодать.

Бианка вернулась через минуту.

– Надо чем-то закрыть окно… – пробормотала она. – Лист фанеры? Забить досками? Иначе мы околеем от холода. Да что с тобой? Ты плачешь? А помнишь ли твоего отца? Помнишь, что он говорил, когда ты вернулась из России?

– Нас ведь не убьют? Мы выживем? А что, если в дом попадет русский снаряд? А что, если русские ворвутся сюда?

– Мы выживем…

– Как же так, ведь все погибли! И твои, и мои родители. А когда-то казалось…

– Выпей! – приказала Бианка.

Аврора глубоко вдохнула аромат кальвадоса.

– Это последний. Больше ничего нет, кроме шнапса. Пей! – проговорила Бианка.

– Не уходи! – попросила Аврора.

– Я должна заколотить окно, иначе мы околеем от холода еще до прихода русских. И еще надо добыть еду и питье.

– Не уходи! Я не могу оставаться одна!

Бианка, присев на край кровати, принялась завязывать шнурки своих ужасных ботинок.

– Вспомни, что сказал твой отец, когда ты вернулась из России, – вновь повторила она.

– Я все забыла… Все!

– Господин Орбан сказал, что война настигнет тебя и здесь… и вот…

Перестрелка началась внезапно с одинокого выстрела и вскрика. Стрелял снайпер, и пуля, судя по всему, попала в цель. Снайперу ответил автоматный лай. На улице кто-то громко закричал, резким простуженным голосом. Кричали на непонятном языке. Авроре среди прочих слов удалось разобрать русскую площадную брань.

Бианка стремительно вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Скоро звуки ее шагов затихли. Перестрелка за окнами прекратилась. Аврора принялась одеваться. Она сунула ноги в широкие сапоги из валяной шерсти, так кстати забытые Марией Немет, застегнула на все пуговицы пальто, повязала клетчатый шерстяной платок. Еще раз подошла к окну, осторожно отодвинула черную ткань светомаскировки. Улица казалась пустынной. Бианка, наверное, уже выскочила из подъезда. Впрочем, нет! Скорее всего, она пошла во двор. Там еще оставался кое-какой деревянный хлам. В доме номер десять по улице Фазекас жилыми оставались лишь две квартиры. Остальные жители сбежали еще на прошлой неделе. Сбежали, побросав добро, заперев двери на ненадежные замки. А они с Бианкой остались на свой страх и риск. Остались, потому что им просто некуда было бежать. Их близкие погибли или сгинули без вести, рассеянные войной.

Аврора побежала на кухню, окно которой выходило на двор. Приученная бояться, она осторожно выглянула за черную штору светомаскировки и сразу увидела Бианку. Та, вооружившись ломом, курочила большой деревянный ящик. Пуля попала ей в спину чуть ниже шеи. Бианка замерла на миг. Тяжелый лом с металлическим звоном упал на асфальт. Бианка медленно оседала, разворачиваясь в сторону кухонного окна, откуда на нее смотрела Аврора. В последний миг глаза их встретились.

– Вот видишь? Война настигла нас… – прошептала Бианка, но Аврора не расслышала ее слов…

* * *
Сколько истаяло снегов, сколько их утекло ручьями с той поры, как они покинули Горькую Воду? Пешком и на орудийных лафетах, скорым маршем и короткими перебежками, по плоской равнине и по горам, по дорогам и по ходам сообщения, по незнакомой земле и по совсем уж чужой, где люди говорят на непонятном языке. Сгоревшие дотла деревни, леса, превратившиеся в черные головешки, большие города, обращенные войной в руины, широкие реки и малые ручейки, текущие кровью. Они пересекали пространство с востока на запад, по жаре и по стуже, оставляя мертвецов на поверхности земли и в наскоро вырытых могилах. И повсюду, за плечами, в вещмешках и на скатках они несли на плечах войну. И в ратном труде, и во время короткого отдыха – война всегда держалась поблизости, неутомимая, неистребимая, вездесущая, но не бессмертная. Война сделалась их ремеслом, в войне обрели они смысл и суть.

– Как хочется увидеть село, – говорил Косте Спиря. – Настоящее село, не пожженное, не поутюженное танками. Чтоб жители вышли навстречу не напуганные, не одни лишь старики и ребятня. Чтобы бабы были в платьишках и цветастых платочках. Увидеть бы мужиков за настоящей работой: в кузне, на рыбной ловле. И чтоб без вшей, не одичалых, не увечных. А так, чапаем мы от села до городишки. Коли вечером заснули – значит, днем не погибли. Коли проснулись – значит, мешок за плечи – и снова война да война. И ничего, кроме войны. Вот уж и из России вышли, ан и тут война. Будет ли конец?

– Раз уж ты так заговорил, то непременно будет, – сонно отвечал Костя.

Кто-то неподалеку ворочался, постанывая. Их взвод, как сельди в бочку, набился в крытую соломой хибару – избушку венгерского пахаря. На улице сеял осенний дождь, и ночевать под открытым небом желающих не нашлось. Вот они и разлеглись на каменном, устеленном все той же соломой полу. Улеглись так плотно, что ни повернуться, ни шагу ступить. Зато тепло, зато не сыро, зато теперь уж не в России и скоро, наверное, скоро, войне конец…

Спали беспокойно, каждую минуту ожидая побудки. На холод вывалились до света, невыспавшиеся и голодные.

* * *
Городишко оказался небольшим, с названием труднопроизносимым, для русского слуха похабным, но располагался он живописно, на обращенных друг к другу склонах двух холмов. Ложбину между холмами устилал густой белый туман. Наверное, там плескалась вода, речка или озерцо. По обоим склонам рассеялись черепичные крыши домов, между ними вилась гладкая лента дороги. Она то появлялась, то пропадала за бурой черепицей крыш, осененных высокими кронами голых дерев.

– Чудно! – усмехнулся Спиря. – Все крыши красные. Будто красноголовики.

– Мухоморы, – поправил друга Костя.

Местность кругом, сколько охватит взгляд, волнистая: холмы да балки. Реки не видать, но она неподалеку. Река большая, сильная, обильно выдыхающая в морозный воздух влагу.

– А реки в этих местах зимой не замерзают, – продолжил Спиря. – Нет, это не Сибирь. Так-то оно!

– Хорош трепаться, – рыкнул Суэтин. – Где ваш командир?

– Ход в подземелье ищет, по вашему заданию, товарищ подполковник, – нехотя ответил Костя.

Они расселись на низком каменном парапете, ограждавшем дорожное полотно. Перед ними, за дорогой, крутой склон холма скрепляла каменная кладка, подобная невысокой крепостной стене. В стену через равные промежутки были врезаны тяжелые, на массивных кованых петлях, двери. Каждую дверь украшала табличка с именем хозяина и тяжелый замок. За дверями, в теле холма, размещались винные подвалы местных крестьян. Перепуганные мадьяры, жители городишки, уверяли их, будто подвалы пусты, будто и вино, и сливовицу выпили квартировавшие здесь танкисты Черного генерала. Суэтин верил мадьярам слабо. Подполковнику была известна заветная тайна этих мест – холм с неблагозвучным названием, изрытый древними ходами. Некоторые из них, по преданию, вели в будайскую крепость. Костя смотрел на потемневшие от времени толстые доски, на уключины из чугунного литья, на латинские буквицы надписей. Ну и имена! Цириль Папп, Кайетан Биро, Шамшон Санта… Которая же из этих дверей является ключом к столице?

Суэтин разложил на коленях план, водил по нему пальцем, шевелил тараканьим усом, кумекал так и эдак, аж уши шевелились. Время от времени подполковник посматривал на Костю, сначала с надеждой, а потом и с раздражением.

– Чего молчишь, сержант? – Суэтин помахал у Кости перед носом цветной, ветхой бумажкой – планом. – Про тебя рассказывают всякое. Сказки, наверное?

– Не сказки, – хмуро ответил Костя.

– Борзо говоришь, дерзко! – взревел Суэтин. – Найди дверь заветную, умоляю! Сделаешь – буду хлопотать об ордене. А ты, Спиридонов, что сидишь колодой?

– Жду командира. Так-то оно! Сан Саныч дверь отыщет, а мы уж…

– Буратины мы, – вздохнул Костя. – А старлей наш – папа Карло.

– Образованность будешь в мирное время показывать, – буркнул Суэтин. – Ну где же он…

– Я здесь, товарищ подполковник! – Сан Саныч вылез из кустов, оправляя обмундирование. – Есть полезная информация. Ходы и выходы – все разведали….

Сан Саныч казался необычайно веселым. На ватнике его тут и там налипла паутина. Под мышкой он нес ведерную бутыль, укупоренную корковой пробкой. К горлышку бутыли красной бечевкой крепилась бирка плотного картона, испещренная таинственными письменами. В бутыли многообещающе плескалась мутноватая жидкость. Следом за Сан Санычем топали бойцы из отделения сержанта Лобазова.

– Доложите, товарищ майор, – попросил Суэтин, принюхиваясь.

– Задание выполнено! – Сан Саныч бросил ладонь к козырьку. – Нужный подвал найден.

– Что-то добыл? – подозрительно спросил Суэтин.

– Это из подвала… того самого… там и вход, оттуда и выход. Он провел меня… Далеконько провел… Там за каждой дверью – пещера. В пещерах мадьяры хранят запасы спиртного. Пещерки все неглубокие, кроме одной. По ней-то мы и шатались полночи вперед и назад, вперед и назад…

Сан Саныч умолк, закурил, задумчиво уставился на поросший низким леском склон холма у них над головами.

– Нутро холма изрыто ходами. Старик Иштван утверждает, что из его подвала ход ведет в будайский лабиринт. Так он говорит. А там – кто знает? Я прошел около двух километров. Ход чем дальше – тем ниже, по дну текут нечистоты. Иштван утверждает, дескать, его дед по этому ходу когда-то из Буды жену увел. Но с тех пор если и ходил кто, то о том надежно позабыли – незачем помнить.

– Ну что ж… – сказал Суэтин. – Добровольцев выкликать не станем. С тобой пойдут Липатов и Спиридонов. Ты, Липатов, не подведи. В батальоне каждый знает, какой у тебя нюх, выведешь. А в бутыли-то у тебя чего, майор?

– Мадьярский самогон – местный деликатес. Добыча! – Сан Саныч широко улыбнулся.

* * *
Все тонуло в тумане. Стоваттный фонарь Суэтина выхватывал из темноты покрытые изморозью ветви кустов. Дорожное покрытие предательски звенело под ногами.

– Эй, Сидоров! – в густом воздухе голос Суэтина прозвучал подобно выстрелу. – Где там эта твоя… добыча? Выжрали?

– Нет, товарищ подполковник, разлили по фляжкам, – отозвался Сан Саныч.

– Разрешаю употребить.

– Спасибо, – буркнул себе под нос Спиря. – Встренем лютую смерть бухими…

– Вот она, дверца заветная, – проговорил Сан Саныч, и они заторопились на его голос.

– Не топать! Ступать тихо! Соблюдать скрытность. Главное – скрытность! – бурчал Суэтин, а луч его фонаря шнырял из стороны в сторону, пока наконец не наткнулся на черный провал входа в подземелье и узкую фигуру Сан Саныча возле него.

– Главное ваше преимущество – внезапность, главная ваша задача – напугать противника. Навести панику, а там уж, под шумок… – влажный, морозный туман не смог остудить пыл Суэтина. – Повторяю боевую задачу. Командование понимает, что силами одной роты много дел не наделаешь. Но! Когда путь в катакомбах будет проложен, ты, Сидоров, как человек ответственный и хорошо ориентирующийся на местности, должен вернуться сюда, чтобы указать путь остальным.

– Эх! Как же дверка-то узка! – вздохнул Спиря. – Батальону придется в этот лаз по одному протискиваться. Да сколь человек по пути заплутают? Какая уж тут внезапность…

Они спустились по ступенькам. В подземелье оказалось потеплее, чем снаружи, пахло плесенью и древней пылью. Спиря зажег фонарик.

– Ну, брат, – Костя ухватил Вовку за плечо. – Помнишь уговор?

– Помню…

– Выполнишь? – Костя изо всех сил старался поймать Вовкин взгляд. – Я хочу, чтобы мы с тобой выжили, а потому… Ну!

– …А потому я убью любого, кто струсит и надумает сдаться.

Спиря внезапно обнял его. Прошептал тихо, дыша в ухо мадьярским перегаром.

– Будем живы…

– Будем! – отозвался Костя.

– Помните, ребята, больше одного фонаря не зажигать. Не приведи бог оказаться в подобном месте в полной темноте. Липатов со своим отделением идет первым, я с отделением Спиридонова – замыкаю. Команды передаем по цепочке, как условились.

Распоряжения Сан Саныча звучали все тише – Костя зажег фонарь и начал движение в темноту. За ним, след в след, шли бойцы его отделения: Нешатаев, Кривченко, Павлюк, старик Ивлиев, Вызвонов – поповский сын, рецидивист Любовченко.

– Самогону-то не испили, начальник, – вякнул Нешатаев.

– Так испей, рванина, – отозвался Костя. – Никому не останавливаться! Если кто упал: перешагиваем и идем дальше!

Эхо его слов укатилось вперед, в холодный мрак подземелья.

* * *
Сначала Костя шел за вислоусым мадьяром Иштваном. Яркое пятно света бежало перед его ногами, обмотанными кожаными онучами. Костя с любопытством рассматривал одежду проводника: длинное, причудливо расшитое шнурами суконное пальто, высокую шапку из длинношерстой овчины. От Иштвана пахло крепким табаком и ядреным водочным перегаром. Привыкший к венгерской речи еще в Горькой Воде, Костя понимал его команды:

– Здесь направо… Здесь в эту дыру поворачивай, парень. За лазом потолок станет повыше…

Они провели в пути не менее часа, когда Иштван замедлил шаг, внимательно всматриваясь в пол под ногами. Он сделался так осмотрителен, словно опасался провалиться в барсучью нору. Наконец мадьяр-проводник стал столбом посреди тоннеля.

Костя отдал команду:

– Привал! Всем отдыхать.

– Привал! – эхом отозвались Нешатаев и Кривченко.

Костя слушал, как затихает у него за спиной шелест шагов, слышал тихие голоса солдат. Кто-то внятно жаловался на невозможность закурить, где-то неподалеку журчала вода. Было не холодно, но и не жарко, а как-то дурнотно-промозгло и тягостно, словно не в подземелье они спустились, а по поверхности земли бредут. Словно солнечный свет навек погас, и они оказались обречены на вечную ночь.

– Говори, почему остановился?

Вместо ответа Иштван взял из костиной руки фонарь, осветил тоннель перед ними, проговорил едва слышно:

– Сам смотри.

Покрытые серой плесенью каменные стены терялись во мраке. Фонарь освещал небольшую площадь тоннеля: стены, каменный пол, сводчатый потолок. По полу струился вялый ручеек. Свет фонаря отражался в неспокойной воде, играл бликами на влажных, в пятнах серой плесени стенах. Справа, у самого пола чернело продолговатое пятно. Лаз? Нора?

– Эй, подержи-ка! – и Костя передал фонарь Кривченке. – Свети в эту дыру, да не дергай рукой.

Дыра оказалась низкой и неширокой. Не слишком раскормленный человек вполне смог бы пролезть на четвереньках. Лаз оказался наполовину замурованным ходом в другой тоннель. В свете фонаря Костя увидел те же выложенные камнем стены. Все различие заключалось в воде. Она вытекала из лаза в основной тоннель и, сливаясь с бежавшим там ручейком, делала его более полноводным. Лаз уходил вверх, в темноту.

– Говори, что впереди. Это выход наружу? – спросил Костя по-венгерски.

Иштван принялся описывать их дальнейший путь. Он запинался, тряс усищами, брызгал слюной, но главное Костя понял: впереди путь открыт, однако выход из катакомб может охраняться врагом, в Будайской крепости полным-полно войск СС.

Спиря протиснулся до Кости, минуя одного бойца за другим. Присел на корточки, положив винтовку поперек колен. Достал было папиросы, но закуривать не стал. Пояснил:

– Там, назади, Сан Саныч остался. А нам с тобой лучше заново на белый свет явиться вместе, плечом к плечу. Так-то оно!

– Наверху Черный генерал, слышь, Вовка?

– Слышу. А может статься, он не страшный, генерал-то? Уж как Зибеля боялись, а и того черти утащили в пекло. И этого утащат. Чай, не оставят товарища на белом свете пропадать. Так-то оно!

* * *
Русло ручья становилось полноводней, а потолок тоннеля ниже с каждым новым шагом. Все сильнее пахло болотом. Кое-кто сзади начал роптать, кто-то кашлять. Костя прислушивался, и чудилась ему впереди большая, черная вода, тихая, будто лесное озеро. Костя ускорил шаг. Вскоре луч фонаря отразила водная гладь. Она казалась зеркально-гладкой и необъятной. Запах сероводорода превратился в невыносимую вонь.

«Если видишь препятствие, – говаривал вор Кровинушка, – будь то стена или река, или чья-то непутевая жизнь, а назади уж мусора на пятки наступают, – не тормози, сигай. На обращение к Господу секунды отведи и делай. Ни о жизни, ни о смерти, ни о бабе не думай. Делай!»

Костя прыгнул в воду и напрасно. Со всего маху грянулся задом о твердое каменное дно, намочил и штаны, и низ телогрейки, больно зашиб спину прикладом автомата. Но фонарь удержал, уберег от воды.

– Твою ж мать…

– Впер-р-ред! – услышал он голос Спири, и несколько десятков ног взбаламутили сонную гладь.

Войдя в воду до колен, бойцы остановились. Темная поверхность подземного озера оказалась вонючей, густоватой жижей, покрывавшей кожу рук и одежду черным, непрозрачным налетом.

– Не задерживаться! Вперед! – прорычал Спиря.

Чьи-то руки подняли Костю, и он снова стал в голове колонны. Подземное озеро оказалось мелким и широким. Не менее часа брели они поначалу по колено в воде. Потом вода поднялась до пояса, и Костя отдал команду беречь оружие, держать стволы и магазины над головой.

Когда он вышел из озера, руки затекли, тело бил озноб. Не останавливаясь, Костя кинулся бежать по узкому проходу. Тоннель вел в гору, круто поднимаясь к поверхности. Свет фонаря сделался слабее, лампочка начала помаргивать. Позади Костя слышал плеск воды, брань и подбадривающие возгласы Спири.

Вскоре вода у них под ногами иссякла, со стен исчезла плесень, воздух сделался свежее.

– Чую, мы уже под Будой, – тихо проговорил Спиря.

* * *
Подземелья Будайской крепости оказались сухими и благоустроенными. Тоннель часто разветвлялся вправо и влево, сделался шире, кое-где горело аварийное освещение, и Костя смог погасить фонарь. Наконец они достигли небольшого, продолговатого зала. Устроили привал. Бойцы тесно сгрудились, разлеглись и расселись кто как смог. Воздух здесь оказался застойным, но не смрадным. Сан Саныч объявил полную тишину, и Костя, пытаясь отрешиться от неотвязного зловония, долго слушал шорохи и шелесты подземелья.

– Необходимо разведать, проводник наш дорогу дальше не знает, – проговорил Сан Саныч. – Спиридонов, готовься.

Земная твердь ответила майору мощным вздохом. Стены дрогнули, словно выдыхая из себя воздух. Где-то невдалеке посыпались мелкие камешки. Тусклый электрический фонарь над головой у Кости несколько раз моргнул, но передумал гаснуть. Нить накаливания снова стала ярко-желтой. Сан Саныч закашлялся.

– Крупный калибр, – сказал кто-то. – Наши. Не-е, под такой огонь соваться не след…

Справедливость слов бойца подтвердил новый разрыв, за которым последовали и третий, и четвертый. Снаряды ложились в отдалении, но их удары вышибали из каменной кладки скудные ручейки каменной трухи. Обстрел длился не менее часа, но они потратили это время с толком, проверяя снаряжение.

* * *
На поверхности земли зимний день клонился к концу. Воздух оказался оглушительно свеж. Небольшой сквер, покрытое зеленой патиной изваяние, вымощенная булыжником улочка, по обе стороны сплошной стеной двухэтажные дома. Посреди сквера грузовик, вокруг него мечутся люди в черной униформе. Их не замечают, пока. Дело испортил громогласный поповский сын.

– Ату немчуру! Ур-р-ра-а-а-а! – завопил он, не трогаясь с места. Несколько солдат из Костиного отделения кинулись в атаку.

Костя увидел, как Вовка выдернул чеку, и последовал его примеру. Они выждали, пока бойцы рассеются по улице, прячась за постаментом статуи. Бросили гранаты. По капоту грузовичка забарабанили осколки, в громким хлопком разорвалась одна из камер. Послышались бессвязные, полные муки вопли раненых. Костя выскочил из-за постамента. Спиря был рядом.

– Черти! Черти! Дьявольская сила! – вопил кто-то на немецком языке, давясь рыданиями.

Костя глянул за спину, на бегущих следом ребят. И вправду, на чертей похожи – с головы до пят покрыты зеленоватой тиной. Вот только смрад источают не адский, не серой пахнут. Сан Саныч на бегу отдавал команды. Справа и слева мелькали выкрашенные в веселенькие цвета домики, под ногами хрустело битое стекло.

– Стрелять короткими очередями! – ревел Сан Саныч.

Спиря на ходу рассматривал карту. Они выскочили на круглую площадь. Посреди нее еще одна статуя. Конный мадьяр в короне. Слева – готический собор. Прямо – двухэтажное каменное строение. На втором этаже – крытая галерея. Справа – скверик. Тарахтение автоматных очередей, пугающий свист и стрекот осколков, топот, крики, а в отдалении, едва различимый среди этой какофонии звуков, грохот мотора и металлический лязг гусениц.

– Гранаты к бою! – крикнул Сан Саныч, и голос его потонул в грохоте орудийного разрыва. – Лобазов! Где ты?

Танк выкатился из улочки, примыкавшей к площади слева. За ним следовали, мелко перебирая ногами, фигурки эсэсовцев в черной униформе.

– Дунай – колыбель славянской культуры, – наставительно произнес Костя. – Тогда зачем здесь столько немцев? Надо бы поубавить…

В сквере слева уже обосновались свои, полоумные ухари из отделения сержанта Лобазова. Оттуда шмальнули из противотанкового ружья. Один раз, второй, третий.

– Все, танку хана! – проговорил Спиря.

Танк и вправду загорелся. Оранжевое пламя металось в клубах черного дыма. Кто-то завопил – истошно, визгливо. Черные тени метались, испуская огненные вспышки. На брусчатку площади выкатилось блестящее тулово легкового автомобиля с трехконечной звездой на капоте.

– Глянь-ка, «мерседес»! – проговорил Спиря. – Навряд ли на таком сержанты да рядовые разъезжают. Припомни-ка Горькую Воду. Там чин не ниже подполковника, а то и выше…

Следом за «мерседесом» по площади пронеслись мотоциклисты. Автоматчики с колясок поливали площадь свинцом. Из переулка высунулось черное дуло пушки – подошел еще один танк. Он не мог выкатиться на площадь – улочку перегородил его подожженный товарищ. Клубы дыма мешали наводчику вести прицельную стрельбу, но танк палил по скверу без передышки.

Костя и Спиря не видели, как отчаянный Лобазов самолично подорвал второй танк. Не участвовали они и в рукопашной схватке, завязавшейся у монумента мадьярскому царю.

Костя кинулся вдогонку за «мерседесом». Кто-то из-за его спины стрелял по ободам. Стрелял метко, расчетливо. После четвертого выстрела покрышки «мерседеса» превратились в резиновый хлам, и автомобиль остановился. Его примеру последовали мотоциклисты. Костя бросил гранату, шмыгнул в подворотню, огляделся. Заколоченные на скорую руку окна выходили в уютный, обсаженный розовыми кустами дворик. В углу, у двери черного хода, притулился мусорный бак. Дворик оказался проходным – на противоположной стороне двора темнела сводчатая арка.

Костя выглянул на улицу. Автоматчики суетились вокруг подбитого «мерседеса», закрывая спинами невысокого человека в коричневой, полевой форме. Костя присмотрелся: тонкий, слегка загнутый к низу нос, гладко выбритый подбородок, пенсне, высокие сапоги с мягкими, точно по ноге голенищами, прямая спина, горделивая выправка. Нет, этот человек никак не мог быть пехотным капитаном. Звука выстрела он не слышал. Но один из автоматчиков упал к ногам немца в пенсне.

– Abfall am Wasser! Gerhardt! Folgen Sie mir! Norb! Sie decken! Nicht rastyagivayteytes! Rudolph! Blickte zurück![90] – немец в пенсне отдавал команды уверенно, автоматчики повиновались ему, словно цирковые пудели дрессировщику.

– Это и есть Черный генерал. Так-то оно! У них чемодан. Видишь, из багажника выволокли? – Спиря говорил в полный голос, не скрываясь. Затвор винтовки щелкнул. Еще один хлопок, еще один автоматчик упал. Остальные выгребали из багажника коричневые кофры, обитые кожей. Костя прицелился по одному из них. Пальнул наудачу. В дымном воздухе закружились желтоватые, испещренные буквами странички.

– Смотри-ка! – прошептал Костя. – У них полон багажник добра. Наверное, это штабной архив!

Автоматчики сложили кофры кучкой, облили горючим и подожгли. Костер получился знатный. Хлопья пепла кружились и взлетали до пятого этажа. Спиря выпускал пулю за пулей. Каждая из них находила цель. Свита генерала, занятая возней с кофрами, казалось, вовсе не замечала потерь. Костя зыркал по сторонам, не упуская из вида дальнюю подворотню. Но звуки боя непрестанно отдалялись. Уханье пушечных разрывов слышалось все реже. Те танки, что утюжили улицы ниже по склону будайского холма, ушли к северу, вверх по течению Дуная.

– Меняем позицию! – проговорил Спиря.

Сибиряк оказался прав. Свита генерала решила наконец заняться ими. Двое автоматчиков бежали от «мерседеса» к их подворотне. Ударила короткая очередь. Сверху на их головы посыпался кирпичный щебень. Костя и Вовка пересекли двор и через подворотню выскочили в поросший жухлой травкой скверик, сбежали по крутому откосу на какие-то запущенные задворки. И снова дворик, и снова черные провалы мертвых окон, и снова окропленная кровью брусчатка, и свежий щебень, и автоматные очереди, и разноязыкие вопли. Спиря бежал так, словно точно знал дорогу, шнырял из подворотни в подворотню, будто вырос не в лесах на берегу Енисея, а в этих крошечных двориках, словно исходил набережные Дуная вдоль и поперек. Костя безропотно следовал за ним.

Время от времени они ввязывались в отчаянные перестрелки. Пару раз дело дошло до рукопашной. Костя видел искаженные последним, смертным ужасом лица, слышал крики боли и одни и те же, повторяемые на разные лады слова:

– Teufel! Russische Teufel![91]

А человек в коричневом кителе пехотных, полевых частей, с пенсне на крючковатом арийском носу, словно сквозь землю провалился. Ушел, исчез вместе со свитой…

* * *
Сколько часов продолжался бешеный бег по лабиринтам узких, мощенных булыжником улиц? Они давно истратили весь боезапас и использовали трофейное оружие и патроны. Гранат не было, о чем Спиря сильно и громогласно горевал:

– Эх, гранат бы! Где же взять еще гранаты? – причитал он.

Они бежали все время вниз, под гору, где-то слева от них шла оживленная перестрелка. Время от времени ухали пушки. Там шел бой.

– Надо нагнать своих, – проговорил Костя. – Вдвоем нет смысла ввязываться.

Они выскочили на пустынную набережную. За темным парапетом виднелся большой, поросший густым лесом остров. Они смотрели на чужую реку сквозь снежную пелену. Спиря время от времени останавливался, сгребал снег горстью и тер им перепачканное нечистотами лицо.

– Так еще хуже! – смеялся Костя. – Все равно на черта похож! Оставь. Мы не на свидание торопимся.

Тут и там валялись присыпанные свежим снежком мертвецы. Они обыскивали каждого в поисках гранат и патронов. Все убитые оказались одетыми в черную униформу СС. Из Пешта, с противоположной стороны реки, вели огонь из крупного калибра. На их счастье, снаряды ложились севернее. Видимо, немцы пытались прорваться там. А здесь, на набережной, в виду пустынного острова, не было ничего, кроме мертвецов и медленного кружения снежинок.

– Полезем обратно на гору, – предложил Спиря. – Может, наши там? Нехорошо так, вдвоем. Стремно. Так-то оно!

Они нагнали своих на одной из улочек, неподалеку от обрушенного моста. Небольшая группа бойцов во главе с Сан Санычем залегла за обгорелым остовом городского автобуса.

– Не замерзли? Пузами да на снегу? – пошутил Спиря.

– Там снайпер, – коротко ответил Сан Саныч.

Костя устроился рядом с ним, прилег на живот возле левого переднего колеса. В нос лез запах горелой резины. Остов автобуса перегородил собой улицу, он сгорел давно, горел долго – резина на передних колесах и краска на кузове выгорели полностью. На задних дисках резина оплавилась и отвратительно воняла. Почернелое железо тут и там припорошило снежком. Снег лежал в пустом салоне на обуглившемся покрытии пассажирских сидений. Чуть выше по улице догорал другой автобус. Черные клубы дыма скрывала ночь, зато оранжевые сполохи пламени казались особенно яркими на фоне белой пороши и темных, без единого огонька домов. Костя заметил темневшие тут и там неподвижные тела.

– Это наши, – угадав его вопрос, проговорил Сан Саныч. – Пять человек положил, гад!

– А у нас ни одной гранаты, – пожаловался Спиря.

– Тут гранаты не помогут…

– Где он? – спросил Костя. – Ты знаешь, Сан Саныч?

– Где-то там… Да кто ж разберет? И темень, и пурга. Думаю, на одном из верхних этажей! – Сан Саныч ткнул рукой в снежную круговерть.

– Эх, пойду ль я, выйду ль я… – пропел Костя. – А ты смотри в оба, Спиря! Готов?

– Готов. Мне бы только гранат… Ну хоть две или три.

Костя услышал, как в темноте щелкнул предохранитель Вовкиной винтовки.

Поначалу он полз, прочерчивая брюхом темный след на запорошенной мостовой. Он слышал причитания Сан Саныча, дескать, куда полез, на верную смерть, разве мало и без него героев. Костя вслушивался в падающий снег, рассматривал угловатый скелет догорающего автобуса. Вонь горящей резины, замешанная на отвратительном запахе собственного обмундирования, мешала сосредоточиться. Мысли убегали почему-то даже не к далекому дому, а в Горькую Воду. Зачем-то именно Гаша вспомнилась ему в этот миг. Серые глаза, темные ресницы, светлая коса с прядями ранней седины, словно золой припорошило, словно золой…

Пуля ударила в золу, подняв в воздух столбик белой пыли, отскочила от булыжника. Рикошет получился звонким. Пылающий кузов автобуса загудел, подобно органу. Костя приподнялся, прыгнул в сторону, перекувырнулся, припал к цоколю дома. Снайпер за время его маневра успел выпустить две пули.

– Эх, по счастью, в старых городах улицы узки! – пробормотал Костя. Он вертелся, как акробат, совершая эволюции к стене противоположного дома. Снайперу не хватило и пяти пуль, чтобы в него попасть. Дураком, неумехой оказался снайпер. А Вовка Спиридонов не сплоховал, довершил дело одним лишь выстрелом.

Они сошлись на середине улицы.

– Табаку нет ли? – поинтересовался Спиря. – Мой вымок.

– Что ж ты раньше не просил? – усмехнулся Костя.

– Да где ж тут попросишь, когда с утра мечемся по городу, как угорелые? Да и жрать охота.

– Надо обшарить все чердаки, – проговорил Сан Саныч. – Эй, Яхонтов! Кто там еще уцелел? Попович, ты жив?

– Тута, – пророкотал из темноты Вызвонов.

– Вперед, по чердакам! И смотрите в оба. Выживите, братцы! Коломойцев и Кухнаренко, за мной! Гроув и Сосновский с отделениями оставаться на улице! Смотреть в оба! Остальным разделиться на группы по два человека. Вперед!

Костя слышал отрывистые команды майора, но его уже манила подворотня. Любопытно, как тут у них устроено. Хоть это и не Москва, городишко помельче, и улицы иные, и река шире. Но как быть с подворотнями? Кто прячется там? Кто сторожит залетного прохожего с трофейным автоматом и парой почти полных магазинов?

Он шмыгнул в дверь первого же подъезда. Лестница вилась вокруг сетчатой шахты лифта. Ступени мраморные. Дверцы лифта и перила коваными вензелями украшены. Не простой дом, но пустой. Второй этаж, третий, четвертый. Все двери заперты, кроме одной. Костя приоткрыл ее шире. Замер. Внутри кто-то смурной. Сбрендивший со страху или пьяный. Костя осторожно вошел в прихожую. Спиря неотлучно следовал за ним.

* * *
– Послюшь, послюшь… – шептала она. – Я руський немного знат, я тебе показат, где ход-проход.

Она ползла, отталкиваясь руками и ногами. Подол ее платья задрался, и Костя видел кружевной верх бежевых, испачканных сажей чулок и шелковые подвязки. В такой мороз она не обула теплую обувь, так и ползала перед ним по полу в изящных туфельках на каблучке.

– Не бойся, – усмехнулся Костя. – Ты мне все покажешь: и ход, и проход. Эй, Спиря!

За окнами грянули автоматные очереди. Сначала короткая, потом вторая – длиннее.

– Не боись, наши палят, – сказал из соседней комнаты Спиря.

Костя осторожно выглянул в окно. На мостовую, все так же медленно кружась, падал снег. Он накрывал белым покрывалом булыжник и спину убитого солдата. Тот лежал на мостовой лицом вниз. Рядом с его головой натекла лужа крови. Снег, попадая в нее, истаивал без следа. На фоне белой пороши багровое пятно казалось невыносимо ярким, приковывало взгляд.

Минутного промедления оказалось достаточно, чтобы перепуганная дамочка извлекла из складок своих одеяний «браунинг». Щелкнул предохранитель. Костя обернулся, глянул в черный зев дула и упал на пол, под ноги вбежавшему Спире. Оконное стекло брызнуло осколками. Комната наполнилась пороховым дымом.

Дамочка продолжала палить в сторону окна. Она крепко-накрепко зажмурила глаза и плотно сжала губы. Она давила на курок и после того, как магазин «браунинга» опустел. Костя досчитал до семи и что есть силы дернул дамочку за ногу, а Спиря навалился на нее сверху.

– Красивая баба, – Спиря сплюнул. – Только сильно тоща. Лежать на ней жестко, а убить жалко. Оставь! На что она нам?

Костя уже поднялся на ноги и смотрел на дамочку. Та свернулась калачиком на полу, подтянув к груди ноги. Она прикрыла колени широким подолом красивого, но запятнанного грязью шелкового платья, закрыла голову руками. Темно-каштановые блестящие волосы разметались живописными волнами.

– Неплохая бабенка, – хмыкнул Костя.

– Да, – Спиря улыбнулся. – Карамельками пахнет. Эй ты!

Он пихнул дамочку носком сапога, несильно пихнул, но та дернулась так, словно ее тело прошило электрическим разрядом.

– Пощада! Пощада! Молю!.. – голос ее звучал глухо.

– Вставай! – скомандовал Костя. – Пойдешь с нами… Не хочу поворачиваться к тебе спиной… Может, еще сюрпризцев нам наготовила, кто тебя знает…

Костя схватил ее за загривок, без труда приподнял, поставил на ноги, встряхнул. Каштановые локоны взметнулись, скатились с ее лица. Их взгляды наконец встретились.

– Мать твою! – рявкнул Костя. – Вовка, посмотри, кого мы поймали! Вот она, судьба! Вот он, Божий промысел!

– Что? – отозвался Спиря. Он уже обшарил комнату. В каждый ящик заглянул, сбегал на кухню, нашел там длинный батон, обернутый белой бумагой, и еще что-то в банке.

– Кто это? А-а-а! Фройляйн Аврора… Довелось же встретиться, так-то оно! Да не, не боись! Мы не с того света явились. Не из адских недр.

Костя вздохнул и рванул вырез ее платья.

Аврора вскрикнула коротко, пронзительно и захлебнулась криком. Вот она, семейная реликвия рода Митрофановых – темный лик Богоматери на золотой фольге в обрамлении аметистов и гранатов, кожаная бечевка завязана надежным узлом. Костя положил раскрытую ладонь Авроре на грудь. Он чуял ее страх, и странное, неведомое доселе ликование закипало в его жилах. Близость полной, окончательной победы пьянила, как крепкий алкоголь.

– Оставь ее, – проговорил Спиря. – Надо спешить. Далась тебе эта сволочь? Так-то оно!

Костя рванул за кожаную бечевку, но та поддалась только с третьего раза. На шее Авроры остался яркий, кровоточащий рубец. Ноги ее подкосились, и она упала Косте на грудь.

– Warten Sie! Minute! Unterlassen Sie! Ich selbst![92] – шептала Аврора.

Но Костя отбросил ее от себя, передал Спире автомат, расстегнул ворот гимнастерки. Неловкими, привычными к тяжелой солдатской работе пальцами, он завязывал узелок. Проверил, надежно ли держится образок. Он знал, Вовка держит бешеную бабу под прицелом. Та хоть на вид и недвижима и вроде бы лишилась чувств, но все равно опасна. Опасна! Аврора лежала под окном, ничком, на битом стекле. Тело ее сотрясала крупная дрожь.

– Или пристрелить ее? – сомневался Спиря.

Его сомнения развеял пушечный залп. Что-то рухнуло в отдалении. Зазвенело разбитое стекло, и они снова услышали лязг таковых гусениц.

– Это наши, – проговорил Костя. – Тридцатьчетверка пальнула. Ходу, Вова!

Он выхватил у Спири свой автомат, оба кинулись к выходу из квартиры, к распахнутой на лестничную клетку двери. Аврора подняла голову.

– Умри… – проговорила она. – Пусть пуля найдет тебя на улице Буды. Пусть смерть поганая будет твоя!..

– О таком и не мечтай, – Костя усмехнулся, оборачиваясь. – Попомни лучше Горькую Воду. Я Гаше обещал… Обещал принести ей, обещал вернуть ее Богоматерь в Россию. Вот верну – тогда и решим, чему быть дальше, а чему не быть. И ты живи. Живи и помни о русской степи, о Горькой Воде…
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Примечания




1


Кухмистерская слобода – пригород Киева, полностью разрушенный во время войны.


2


Хотов – пригород Киева.


3


Матушка, заступница, святой Бонифаций и святой Николас, спасите меня! (нем.)


4


Вспомни об отце и матери! Они сгинули! Они пропали! Ищешь такой же судьбы? А обо мне ты подумал? Нет! Я этого не переживу! Донеси на банду, и тебе спишутся грехи! (англ.)


5


Ах, пусть черти тащат их в огненное пекло! Поганое отребье, шпана, мародеры! (фр.)


6


Ты совсем юный, ты хороший мальчик! В твои семнадцать лет так много постичь! Я понимаю, тебе не хватало сильной мужской руки, потому ты и связался с ворами. А я? Что я могу? (лат.)


7


«Максимом» называли станковый пулемет, сконструированный американцем Хайремом Стивенсом Максимом.


8


Все умерли. И мать, и сестра, и брат. Я закопала их тут (укр.).


9


А кто же? Не оставлять же их так? (укр.)


10


Есть, как же не быть? Есть еще брат Григорий. Но он пошел в Киев, когда на нас упали первые бомбы. Он там и воюет. Был отец, только не знаю, где он сейчас… (укр.)


11


Какие смелые! Видно, немцы не сильно еще напугали. Ступайте на двор, да берегитесь мин… (укр.)


12


Брату ногу миной оторвало. Я его лечила, но напрасно. Все равно помер… (укр.)


13


Вы тоже красивая дама. Но вы же не боитесь (укр.).


14


У меня оружие… бомба. Идите, а я буду с немцами воевать! (укр.)


15


Это снаряд летит. Не бойся. Он мимо… (укр.)


16


До железки надо добежать… тут недалеко… там паровоз… так спасетесь! (укр.)


17


Я остаюсь… Идите к Горькой Воде. Да не задерживайтесь! (укр.)


18


Ах, Миколайчик, всегда «авось» да «небось»! (укр.)


19


Надо сотрудничать, старик. Придется помогать… (нем.)


20


Чем же мы, сироты, вам поможем? Мы крестьяне, пахари… (нем.)


21


Транспортный самолет люфтваффе времен Второй мировой войны.


22


Фекет перечисляет блюда венгерской кухни.


23


Гаша упоминает произведения Гёте и Шиллера.


24


«Milde Sorte» – немецкие сигареты без фильтра.


25


Взять! (нем.)


26


Проваливай! (нем.)


27


Текст принадлежит перу Ильи Эренбурга.


28


Винер-Нойштадт – город в Австрии вблизи границы с Венгрией.


29


Прошу вас, мадам! Не так быстро! Вы же видите, я ранен! (нем.)


30


Расчетам сесть на платформы! Унтер-офицер! Почему вы еще не в штабном вагоне? (нем.)


31


Бык – несущая часть конструкции моста.


32


На путях кто-то есть, Курт… (нем.)


33


Курт, ты жив? Это я, Ганс… (нем.)


34


Каменоломни – пригород Ростова-на-Дону.


35


Пощади! Сдаюсь! (нем.)


36


На воздух! Быстрее! (нем.)


37


Идти можешь? (нем.)


38


Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе (лат.).


39


Нынче господин просит пожаловать (венг.).


40


О-о-о! Спортсменка! Лыжница! Большая баба! (нем.)


41


Как я сожалею, что не знаю вашего языка! Я не понимаю, не понимаю тебя! (нем.)


42


Зачем эта рабская покорность? Зачем равнодушие? Если тебя станут резать ножом по живому, ты и не подумаешь о сопротивлении! Да? Не подумаешь? Мне стало известно, что кто-то говорил с тобой! Над тобой издевались! Это было нападение! Ты должна теперь все рассказать: кто с тобой говорил и что сказал! (нем.)


43


Можно выучить русский язык. Можно довести его знание до совершенства. Но понять русских невозможно! Невозможно! (нем.)


44


Они раздевают трупы (нем.).


45


В наказание за покушение на фройляйн я расстрелял сегодня троих заложников. Расстрелял! Не повесил! Одежда на трупах пробита пулями, перепачкана кровью, но они все равно раздели их догола и одежду утащили! Дикий народ! (нем.)


46


От кого вы намерены их освобождать? От самих себя? Напрасный труд! (нем.)


47


Милая фройляйн! Вы слишком юны и не отравлены большевизмом, в отличие от этих крестьян! Они смеялись, когда скидывали мертвые тела в ров! Они требовали у добродушных венгров шнапс в уплату за труды! Нет, военный комендант слишком либеральничает с ними! Венгры недостаточно тверды! (нем.)


48


Срочное известие! (нем.)


49


Так называют подобные особи в вашем народе? (нем.)


50


Их жалеют. Им много прощается. Даже преступление (нем.).


51


Да, я слышала голос! (нем.)


52


Плохо дело! Мой Федор стал привыкать к русским! (нем.)


53


Правильно, не стоит! Ей и без того жарко… Твоей ягодке… (нем.)


54


Я простой солдат… я ничего не сделал… я простой солдат… (нем.)


55


Я не знаю… я не понимаю… я потерялся… (нем.)


56


Русские! Партизаны! (нем.)


57


Их много! Они повсюду! (нем.)


58


Сдавайся! У тебя нет шансов! Я гарантирую тебе жизнь! (нем.)


59


Кто там? (нем.)


60


Русский поп… закопал в дзоте золото! (нем.)


61


Что ж! Нет надежней места на земле, чем немецкий дзот! Тупые русские попы не во всем так уж тупы, Дитрих! (нем.)


62


Эй, Генрих! Идите сюда с носилками! Наша дорогая Глафира нашла еще одного (нем.).


63


Доброго вам дня! Сегодня погода лучше, чем вчера! (нем.)


64


На глазах (нем.).


65


Я, право, сожалею о том, что наши встречи прекратились. Сейчас, увидев вас, я вдруг подумал: а не возобновить ли нам занятия русским языком? (нем.)


66


Это просто считалка! Простая, детская считалка! Я не понимаю, к чему это он… заговаривается… (нем.)


67


Никаких следов желтизны. Похоже, он здоров. Вот только этот бред… (нем.)


68


Откройте рот (нем.).


69


Никаких признаков… Ни цирроза, ни желтухи (нем.).


70


Возьмите у него анализ крови. Результаты мне на стол сегодня же вечером. Чем это вы его там кормите из миски? Куриный бульон? Очень хорошо! Продолжайте! Я прикажу Фекету добыть свежей говядины… (нем.)


71


Минориты – католический нищенствующий монашеский орден.


72


Господин штурмбаннфюрер разрешил девочкам навещать больных в госпитале. В воспитательных целях. Мы хотели и вас поставить в известность, но… (нем.)


73


Не беспокойтесь, уважаемый… все это так тягостно… эти… смерти… право, я вам безгранично благодарен за все… (нем.)


74


Что такое (нем).


75


Фрау забавно искажает слова. Наверное, мой русский так же смешон! (нем.)


76


Поняла? (нем.)


77


Нет, это не Прованс! (нем.)


78


Того, который не встает. Тяжелого… (нем.)


79


Он в соседней палате. С ним моя Леночка. Господин Зибель разрешил (нем.).


80


Желаю провалиться в преисподнюю. Наверное, там сейчас лучше, чем здесь… (нем.)


81


А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава 6.


82


Кто вы? (нем.)


83


А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава 1.


84


Звериная порода! Украла мой пистолет! (нем.)


85


Что тебе надо, старик? (нем.)


86


Что? (нем.)


87


Что за цирк? Слезай! (нем.)


88


«Скрещенные стрелы» – венгерская фашистская организация.


89


Черный генерал – генерал-лейтенант войск СС Герберт Гилле, командир 4-го танкового корпуса СС (IV.SS-Panzerkorps) в составе 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» (3.SS-Panzer-Division «Totenkopf») и 5-й дивизии СС «Викинг» (5.SS-Panzer-Division «Wiking»). Эти подразделения вермахта обороняли Будапешт от советских войск.


90


Отходим по набережной! Герхардт! За мной! Норб! Вы прикрываете! Не растягивайтейтесь! Рудольф! Посматривайте назад! (нем.)


91


Дьяволы! Русские дьяволы! (нем.)


92


Подождите! Минутка! Не надо! Я сама! (нем.)
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